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   ДЕТИ ЧЕНКОВОЙ

   Повести словацких писателей
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    НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
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Сборник повестей для детей словацких писателей, представленный именами Людо Ондрейова, Франьо Краля, Марии Янчовой и Винцента Шикулы, пытается показать ту традицию словацкой детской литературы, которая складывалась в течение многих лет.

   В чем же заключается эта традиция?

   Буржуазная Словакия, в которой происходит действие первых трех повестей, — отсталая сельскохозяйственная страна, полная социальных контрастов, и лучшие произведения словацкой литературы, в том числе и произведения для детей, отражают эти контрасты. В то же время романтическая природа Словакии, ее богатый фольклор не могли не наложить отпечатка на формирование характеров героев словацкой прозы для детей. Эти герои, как правило, чистые и поэтичные натуры, глубоко эмоциональные и остро реагирующие на любую несправедливость.

   Словацкой детской литературе, наряду с постановкой острых социальных проблем, издавна свойственна глубокая задушевность, лиризм и поэтичность.

   Писателей, представленных в сборнике, объединяет эта многолетняя традиция, при всем различии их творческой манеры.

   Повесть Людо Ондрейова «Юность разбойника» — одно из классических произведений словацкой детской литературы 30-х годов. Ее герой, маленький Ергуш Лапин, — сын «разбойника», словацкого крестьянина, скрывавшегося в горах и боровшегося против несправедливости. Свободная, несколько романтическая интонация, созвучие с фольклором характерны для этой книги.

   Книга писателя-коммуниста Франьо Краля «Дети Ченковой» иная. Она тоже вышла в буржуазной Словакии в 30-е годы и рассказывает о потрясающем факте, бывшем в действительности, — продаже детей матерью, стремящейся тем самым спасти их от гибели. Повесть, написанная Франьо Кралем со свойственной ему страстной публицистичностью и эмоциональностью, сразу привлекла к себе внимание, ибо ни в одной детской книге до тех пор не писалось так откровенно о «язвах общества» в буржуазной Словакии. Недаром коммунистическая газета «Руде право» сразу по выходе повести высоко оценила ее, написав, что подобная книга оказывает большую помощь в борьбе чехословацкого рабочего класса.

   «Рассказы бабушки» Марии Янчовой — книга, тоже ставшая хрестоматийной, написана в другом стиле, в замедленном и раздумчивом темпе. Книга, события которой разворачиваются в начале первой мировой войны, при всей своей поэтической форме необычайно достоверна. В историях, рассказанных бабушкой о своем детстве и юности, жизнь словацкого крестьянина того времени предстает объемно и наглядно, и повесть воспринимается как своеобразная энциклопедия этой жизни.

   И, наконец, повесть молодого словацкого писателя наших дней Винцента Шикулы «Каникулы с дядюшкой Рафаэлем». Это произведение талантливого автора, удостоенное Международной премии, уже второй раз выходит на русском языке.

   В веселой непритязательной манере рассказывает повесть о словацкой деревне Грушковец, «самой обыкновенной деревне, как и все», и о знаменитом деревенском оркестре, в котором играет на геликоне герой повести одиннадцатилетний Винцент.

   Но за этим непритязательным веселым рассказом уже видна жизнь современной словацкой деревни со всеми ее заботами и радостями.
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    Людо Ондрейов

    ЮНОСТЬ РАЗБОЙНИКА
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    Перевела со словацкого Н. Аросева
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О «ЮНОСТИ РАЗБОЙНИКА» И ЕЕ АВТОРЕ

    Есть на свете книги, без которых нельзя взрослеть. Их обязательно читают в детстве — кто в четвертом, кто в пятом, кто в шестом классе… А те, кому все-таки не довелось прочитать их вовремя, жалеют потом всю жизнь. Ведь когда станешь большим, ты, пожалуй, не сможешь уже «взаправду» почувствовать и оценить отвагу Тома Сойера, пробирающегося с огарком свечи по лабиринту мрачной пещеры, где за каждым поворотом подстерегают тебя жуткие опасности, или вместе с Тёмой пересиливать страх, спускаясь за ласковым, добрым щенком в глубокое горло колодца… «Юность разбойника» — из рода таких необходимых книг. Трудно найти в Словакии мальчишку или девчонку, которые не читали бы ее в детстве, не пережили бы вместе с Ергушем, главным героем этой повести, бесчисленных маленьких приключений, подсказанных его живым и изобретательным воображением.

    Ергуш вместе с братом, сестрой и матерью живет на уединенном хуторе, затерянном в горах Средней Словакии. В тех самых местах, где когда-то совершал свои подвиги воспетый в народных песнях и сказаниях, легендарный защитник бедноты и гроза угнетателей, благородный разбойник Юро Яношик. Со своей верной дружиной поднялся он против панов, и долгие годы в богатых усадьбах со страхом и бессильной злобой смотрели на окрестные вершины, где по ночам светились огоньки далеких яношиковских костров. Как ни старались наемные слуги одолеть Яношика в открытом бою, сколько ни посылали паны против него стражников, он всегда выходил победителем. Были у Яношика чудесный топорик и наборный поясок, придававшие ему могучую силу. И только когда заманили Яношика в коварную ловушку, хитростью отняли у него поясок с топориком, лишь тогда стражникам удалось его схватить. Повесили Яношика, но в народе осталась жить память о его подвигах, осталась надежда, что придет время и объявится новый заступник у бедных, который возьмет их под свою защиту.

    Этой мечтой о восстановлении и торжестве справедливости одухотворена и книга Людо Ондрейова. Рассказывая о детстве маленького Ергуша, о разных историях, которые случаются с ним, Ондрейов стремится показать становление характера человека, который мог бы быть достойным преемником Яношика. Недаром и книга носит «разбойничье» название, и хутор именуется Разбойничий Хоровод, и отцом мальчика, «пропавшим без вести», был смелый, отважный «разбойник».

    В повести воссоздается удивительный мир, в котором правда переплетается с поэтическим вымыслом, реальные приметы жизни словацких крестьян, описания их обычаев и занятий соседствуют со сказочной фольклорной атмосферой необыкновенного и таинственного, скрытого в природе, в животных, в душах людей. В этом многоцветном, лучезарном и неожиданном мире растет и набирается сил Ергуш, каждый день открывая для себя все новые и новые грани жизни, заставляющие то ликовать от радости, то непроизвольно сжиматься от боли и негодования его сердце.

    «Юность разбойника» — это своего рода дневник ребячьих забав и всевозможных мальчишеских предприятий, подчас рискованных, но именно поэтому заманчивых и интересных. Ергушу «везет» на разные приключения: рискуя жизнью, он вытаскивает из реки тонущего мальчугана, вступает в схватку с бешеным псом, скачет на диком коне Пейо… Без этих подвигов не было бы книги. И все-таки главное в повести Ондрейова — умение захватить читателей высокой поэзией поисков правды и справедливости, любви к людям, ко всему живому в природе: «Никого нельзя убивать!» Человек, способный чувствовать величественную красоту гор и зеленого леса, «понимающий» язык птиц и голос ручья, такой человек будет чужд корысти и злобы, а сердце его будет всегда открыто зову добра и любви.

    Таким человеком был сам писатель (его настоящее имя — Людовит Мистрик). Он родился 19 октября 1901 года и, подобно Ергушу, провел свое детство в живописной горной деревушке неподалеку от города Банска Бистрица. На всю жизнь сохранилась в нем удивительная любовь к первозданной природе, тяга к необычному и удивительному. Юношей он начал писать стихи, но природный дар рассказчика вскоре пробудил в нем прозаика. Свою «Юность разбойника» он написал в 1936 году и сразу вошел в число наиболее известных словацких писателей. Две следующие книги Ондрейова — «Ергуш Лапин» (1938) и «На земле твои звезды» (1950) — явились продолжением первой повести. В них писатель рассказал о дальнейшей нелегкой судьбе Ергуша, о его борьбе за справедливость, о его сложном пути от яношиковского, бунтарского протеста к людям, возглавившим движение трудящихся за свое освобождение, — к коммунистам.

    В своей жизни Людо Ондрейов перепробовал немало профессий, иногда, тяготясь городом, надолго исчезал где-нибудь в горах, а возвратившись в Братиславу, рассказывал друзьям поразительные, фантастические истории, в его устах обретавшие, однако, все черты подлинных случаев и происшествий. Ему не пришлось побывать в далеких, «жарких» странах, но книжки, которые он написал об Африке и Индонезии в форме дневников путешественника — «Африканские записки» (1936), «В горах Суматры» (1936) и «Случаи в джунглях» (1940), сделались образцом познавательно-приключенческого жанра в словацкой литературе. Проштудировав массу научно-популярных книг, Ондрейов сумел в увлекательной форме описать природу тропиков, пробудить интерес к жизни народов этих экзотических для европейцев стран. Характерно, что и здесь он остался верен себе в главном: его книги воспитывали уважение к людям иной расы, разоблачали преступную практику колонизаторов.

    Людо Ондрейов умер 18 марта 1962 года, успев опубликовать еще сборник рассказов «Виселичное поле» (1958). Его творчество — искреннее, человеколюбивое — уже при жизни писателя получило всенародное признание. Сбылось пожелание, высказанное Ондрейовым в одном из стихотворений 30-х годов: «Сломанное перо, призывающее жалеть бедняка, останется после меня на земле…»

    
     Ю. Богданов
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      РОЖДЕНИЕ РАЗБОЙНИКА
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На тихом хуторе, прозванном «Разбойничий Хоровод», прячется белый дом. Стерегут его великаны деревья, лесные и плодовые.

     Летними зорьками поют там соловьи, в ветреные ночи гудят огромные старые деревья. А так — тишина живет на Разбойничьем Хороводе.

     Была ночь. Ярился ветер. Скакал по деревьям исполинской обезьяной, ревел как буйвол.

     На старом орехе треснула, отломилась ветка, упала, хлестнув пожелтевшую осеннюю траву. Тоненько засвистел ветер и умчался прочь.

     Цинн, цинн, цинн… — пробили в белом доме часы с гирями. Потом раздался пронзительный детский крик…

     В тот миг родился маленький разбойник Ергуш Ла́пин.
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      ЧТО БЫЛО ЗА ОКОШКОМ?
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Маленький Ергуш Лапин проснулся от приятного перезвона бубенцов. Это было так непривычно и чудесно. В горнице было холодно. По стенам в утренних сумерках мерцали мелкие иглы инея. Оконные стекла заросли толстым слоем льда. На дворе лаял шаловливый пес Хвостик.

     Под периной тепло, легко. Ергуш зажмурился, сосчитал до пяти и выпрыгнул из постели.

     Смотрит в окно — ничего не видать. Надо сперва соскрести ногтями сыпучую шкурку намерзшего снега и через расчищенный кружок величиной с ладонь посмотреть на дорогу.

     По дороге, утопая в глубоком снегу, удалялись сани с плетеным кузовом. На заиндевевших лошадях поблескивала бубенцами упряжь. Бубенцы подскакивали на спинах коней и певуче звенели. Звон уходил, затихал вслед за санями.

     Надо посмотреть и в другое окошко, во двор. Соскрести ледяную скорлупу со стекла хотя бы настолько, чтобы глянуть одним глазком. Что там случилось, на нашем дворе, за ночь?..

     А случилось интересное. Двор завалил белый-белый снег, насыпало его по самые окна. В снегу барахтался дурашливый пес Хвостик, он зарывался в снег по самый черный нос, кидался во все стороны, вздымая снежную пыль, и весело лаял. Над снегом торчали только кончики заостренных кольев плетня, разделявшего двор и сад.

     Сердитый мороз накинулся на Ергуша. Схватив за плечи, тряхнул его так, что зубы застучали.

     — Ой, ой, не сердись! — попросил Ергуш и, набросив теплую каба́ницу[1] из домотканого сукна, перебежал через сени и заднюю горницу в теплую, натопленную кухню.

    [image: chapter_end]


     
[image: before_title]

      СИНИЦЫ
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Мама стояла у плиты, кипятила кофе. От запаха кофе кружилась голова, от него щекотало во рту и желудке. На лавке возле очага сидела сестра Анна, десятилетняя девчушка с льняными волосами.

     Она была уже одета, причесана, умыта. Рядом с ней, в длинной рубашке, подтянув коленки к подбородку, съежился четырехлетний Ергушев брат Ру́дко. Неумытый, недовольный. Сердито поглядывал он на кастрюльки, кипящие на плите. Нечесаные волосы падали ему на хмурый лоб.

     — Чего надулся, хомячишка? — сказал ему Ергуш и дернул за хохолок.

     — Ну тебя! — ответил Рудко и, злобно тряхнув головой, отполз по лавке.

     Мама оглянулась, укорила взглядом Ергуша и принялась сливать составленный с огня и уже остывший кофе.

     Резкий запах кофе смешался с мягким запахом молока. Рудко втягивал эти вкусные запахи расширенными ноздрями и, громко позевывая, поглядывал на стол, где лежал каравай.

     Мама подсластила кофе, разлила по глиняным кружкам и поставила кружки на стол. Потом нарезала хлеба и усадила детей.

     В окно постучала синица. Уцепившись за раму, она постучала клювиком в стекло, пощебетала и улетела.

     Ергуш залпом выпил кофе, взял свою краюху хлеба и отошел жевать к двери. На деревьях сверкали толстые снеговые шапки. Стайка синиц перепархивала с ветки на ветку — осторожно, робко. То и дело осыпался снег, стронутый птичьим крылом.

     — Как поедим, — сказал Ергуш, — пойдем в переднюю горницу ловить синиц. Пойдешь, Анна?

     — И не вздумайте, — сказала мама. — Птиц ловить большой грех.

     — Да мы им ничего не сделаем, — затараторила Анна, будто проснувшись. — Мы их только немножко согреем и накормим, а потом выпустим…

     Мама промолчала, и это значило, что ловить синиц можно. Маленький Рудко скривил рот, собираясь дать реву, и поднял на маму глаза, уже полные слез.

     — Не строй рожи, — сказал ему Ергуш, — не то оттаскаю за чуб! Одевайся лучше!

     Рудко заулыбался, кинул на Ергуша благодарный взгляд: эти слова означали, что его возьмут с собой…
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      В ЗЕЛЕНЫХ ШУБКАХ
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В передней горнице Ергуш отворил окно, выходившее во двор. А на подоконник поставил миску с маком. К задвижке окна привязал длинную бечевку, достававшую до самой кровати. Оба окна на дорогу он завесил, чтоб птицы не налетели на стекло, не ударились. Потом все трое улеглись в кровать — так заранее придумал Ергуш — и натянули большую перину на самые головы. Ергуш только щелочку оставил, чтоб видеть миску с маком. Конец бечевки он держал в руке.

     — Теперь тихо, — сказал он. — Синицы налетят на мак, а я потяну за бечевку и захлопну окно…

     Под периной было душно, синицы не прилетали. Рудко, мальчик толстый, шумно дышал, беспокойно возился.

     — Не сопи, — сказал Ергуш, — птиц распугаешь.

     Рудко глубоко вздохнул; он старался дышать как можно тише.

     К открытому окну слетелись воробьи. Нахальный народец. Их и не узнать — так измазались в саже: холодные ночи они проводили в трубе, и только утром улетали оттуда. Кричали и ссорились на лапинском дворе. Дрались, клевались без пощады. Таскали у куриц корм из-под носа, чтоб тут же взлететь с насмешливым чириканьем. Вот проказники! И голод им нипочем, и самый лютый мороз.

     Сидели воробьи на подоконнике, косились на миску с маком, вертели головками во все стороны. Заметили бечевку, что тянулась в горницу, взглядом смерили ее длину и, перекинувшись на этот счет двумя-тремя словечками — конечно, секретными, но вполне понятными, — взмахнули крылышками и были таковы.

     — Так я и знал, — сказал Ергуш и дернул Рудко за вихор. — Сопит как буйвол, всех птиц мне спугнул!

     Потом прилетели синицы. В зеленых шубках, в черных шапочках. Быстрые, ловкие, но легковерные… Им знакомы лесные чащи, кусты, а у человека, у его жилья они ищут прибежища лишь в крайней нужде. Козни человека, коварного хитреца, им неизвестны.

     Синицы опустились на края миски, стали клевать мак, радостно тенькая.

     Ергуш потянул бечевку, окошко захлопнулось. Синицы всполошились, бросились на стекло, отчаянно бились, трепыхали крыльями.

     Ергуш выскочил, осторожно переловил птиц, засунул в приготовленную коробку и побежал с нею в кухню. Анна и Рудко — за ним.

     Мама посмотрела в щелочку коробки, сказала:

     — Три птички! Какие пригожие! Нельзя их держать в доме: привыкнут к теплу, а как выпустишь на мороз — замерзнут. Насыпь-ка им лучше маку на галерейку да пусти их на волю.

     Ергуш быстро представил себе, как красивые птички, выпущенные из теплой избы, вспархивают в морозном воздухе, пищат что-то в ужасе и, окоченев, падают в холодный снег… От такой мысли у него даже руки задрожали. Поспешно натянув сапожки, он набросил шубейку и выбежал во двор. Открыл коробку и выпустил птиц. На крышку коробки насыпал маку, положил на галерейку.

     В кухне хныкала Анна — зачем Ергуш даже не показал ей птичек? — и Рудко собирался зареветь по той же причине.
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      КТО ТАКОЙ ШТЕВО ФАШАНГА?
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Мимо лапинского дома шла широкая дорога. Ергуш не знал, где она начинается, где кончается и через какие края проходит. Провозили по ней возчики длинные бревна, проезжали по ней господа в красивых расписных санях. А чаще шагали пешие люди, мужчины с палками, женщины с узелками. Не знал Ергуш, откуда все эти люди и куда они идут…

     За дорогой протекала небольшая речка, у которой, наверное, и не было никакого названия. Ергушева мама называла ее Ольхо́вкой.

     Выше лапинского дома речка раздваивалась. Правый рукав ее был тихий и держался дороги, а левый скользил через каменистый порог и с глухим шумом падал в глубокую яму, вымытую полыми водами за неисчислимые годы. У Лапинов эту яму называли Котлом.

     Летом вода в Котле кружилась и кипела, плясала, плевалась белой хрустальной пеной, потом продолжала свой бег, обтекая песчаный бесплодный островок. Проделав такой недлинный путь, левый рукав снова соединялся с правым.

     Островок, образуемый двумя рукавами Ольховки, называли у Лапинов Га́тью.

     На Гать можно было перебраться по деревянному мостику. Но мостик перегораживала посередине высокая дощатая загородка. Она была шире мостика. Отправляясь на Гать, Ергуш хватался за доски загородки и одним прыжком перескакивал над водой на ту сторону.

     Вот о чем размышлял Ергуш, стоя на галерейке своего дома. Жаль ему было, что кончилось лето, нет больше зеленых деревьев с веселыми птицами, не бурлит вода в Котле. Может, там теперь отличный каток, да снегу навалило выше человеческого роста…

     С дороги за домом донесся пронзительный свист. В деревянных клетках, стоявших на подстенке сарая, затопотали Ергушевы кролики, потревоженные резким звуком.

     Ергуш знал, кто свистит: это Ште́во Фаша́нга из деревянного дома. Единственный близкий сосед на хуторе. Штево не видно было из-за высокого сугроба, закрывающего дорогу. Ергуш сунул два пальца в рот и ответил таким же разбойным свистом.

     Штево кротом прорылся через сугроб и, взобравшись на галерейку, отряхнулся, оббил снег. Широко усмехаясь и едва переводя дух, он подошел к Ергушу:

     — Ух и снегу навалило! Вот здорово! Прямо плавать в нем надо, не то утонешь!

     — Подумаешь! — сказал Ергуш. — Захочу — и поплыву, как лягушка.

     — Давай попробуем! — воскликнул Штево и бросился в снег.

     Ергуш застегнул шубейку и прыгнул следом за Ште́фаном. Они барахтались в снегу, перекатывались с боку на бок, только плавание никак не получалось. Разгоряченные, все в снегу, запыхавшиеся, вернулись они на галерейку.

     — Не выходит, — сказал Ергуш, вытряхивая снег из-за ворота. — Больно мягкий.

     Мама вышла на галерейку, крикнула Ергушу:

     — Не балуй, не то живо разую!

     В руке у нее была корзинка — мама шла в сарай за дровами.

     Штефан смотрел ей вслед, пока она не скрылась, а потом проговорил, таинственно понизив голос:

     — А я в деревне коньки выменял — у Ма́тько Рыжего, за четыре ключика с дырками. Из ключиков можно здорово стрелять, только нужен гвоздь и хорошие спички…

     Ергуш не знал, что такое коньки, но не спросил, чтоб не показать себя глупее Штефана. Он смутно догадывался, что это такая штука, на которой можно по снегу скользить. Подумав, он сказал:

     — В деревне… Я там еще не бывал. Схожу, как подрасту.

     — Там много домов, — пояснил Штефан. — А ребят-разбойников столько, что и не представишь… Пойдем кроликов посмотрим!

     Ергуш принес из сарая лопату, начал расчищать дорожку к кроличьим клеткам. Он был необычайно сильный мальчик и тяжелой лопатой ворочал на удивление. Напрягаясь, откидывал снег, а длинная прядка светлых волос падала ему на лицо.

     Клетки стояли в ряд на дощатом помосте. Через проволочные дверцы выглядывали серебристые и белые кролики с красными глазками, черными ушами и пятнами на мордочках; в некоторых клетках было по одному, в других — по два кролика. Они то принимались топать задними лапками, словно старались прогнать незнакомого им Штефана, то прятались за кучками сухой гороховой ботвы, которой Ергуш выстлал клетки, чтобы кроликам не зябнуть.

     — Котиться не хотят, — с досадой сказал Ергуш. — Наверное, потому, что крольчата померзнуть могут. Вот весной — другое дело… Пойду сена принесу.

     Он прошел через сарай и поднялся на сеновал, чтоб набрать сена в небольшую корзинку. На сеновале у трубы, на куче тряпья, спал озорной Хвостик. Свернулся клубком, мордочку по самые глаза спрятал под заднюю ногу. Он не двинулся с места, только открыл глаза и лукаво следил за размашистыми движениями Ергуша.

     — Бездельник, — окликнул его Ергуш, — за что тебя только кормят?

     Хвостик, пес не обидчивый, постучал хвостом по старому пиджаку, на котором устроился, и, зажмурив глаза, спокойно продолжал спать.

     Ергуш с корзинкой сбежал во двор. Кролики оживились, они быстро задвигали носиками, подошли к дверцам клеток и принялись царапать лапками проволочную сетку. Торопили Ергуша — живей, мол, поворачивайся. Ергуш раздал им по клочку сена, принес ведро воды, выколотил из мисочек грязный лед и наполнил их свежей водой. Кролики аппетитно хрупали пахучее сено, макали мордочки в миски.

     — Ей-богу, отдам коньки за эту молодую крольчиху, — проговорил вдруг Штефан Фашанга, влюбленно глядя на белую самку с черным пятнышком на морде.

     — Она очень дорогая, — сказал Ергуш. — Я ее люблю больше всех. Тащи коньки, посмотрим. У мамки спрошусь…
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      ДИКИЕ УТКИ
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Снег несколько осел, слабый южный ветер сдул его с деревьев. Стало видно до самой дороги.

     Пролетели по небу дикие утки, покружились над Ольховкой и опустились за Гатью на левый рукав речки. Вода там текла быстро и не замерзала.

     Пришел Штефан с коньками, сказал:

     — Утки сели на воду. Пойду позову пана лесничего!

     Он положил коньки на подоконник в кухне и выбежал.

     Ергуш смотрел за ним из окошка и видел, как Штефан бежит по накатанной дороге. Далеко внизу, за каменным мостом, краснела черепичная крыша дома. Ергуш и не знал, кто в том доме живет. Но раз Штево бежит туда, значит, это дом пана лесничего.

     Ергуш занялся коньками. Вертел их в руках, разглядывал и никак не мог понять, как за них взяться.

     — Вот эти железки и есть коньки, — сказал он маме.

     — Смотри мне, ноги поломаешь! — ответила мама, латая порванную одежду.

     Ергуш сообразил, что коньки надо как-то приладить к ногам. Примерил к ботинкам, но коньки вроде были велики.

     В окно было видно — идет лесничий с ружьем. За ним семенит Штефан, бара́ница[2] на самых глазах. Чтоб видеть дорогу, Штефан сильно откидывал голову, отклонялся назад. Руки он грел в карманах.

     — Идут! — сказал Ергуш, застегнув шубейку, и вышел во двор.

     За ним следом Рудко, тоже в шубке, в суконных сапожках. Он робко поглядывал на Ергуша, будто хотел по лицу его прочитать — возьмет ли с собой, если пойдет с паном лесничим? Но Ергуш, смотревший на усатого лесничего с ружьем, не обращал внимания на Рудко.

     Лесничий остановился. Штефан показал ему рукой на Гать, на то место, где могли быть утки. Махнул Ергушу — выходи, мол, на дорогу. Все это делалось в таинственном безмолвии.

     Лесничий спустился к речке возле мостика. Попробовал лед — выдержит ли — и осторожно перешел на Гать. Штефан с Ергушем пробрались по его следам. За ними — руки в карманах, животишко вперед — проковылял маленький Рудко. А когда были уже на середине Гати, их догнал, взметая глубокий снег, любопытный Хвостик.

     Но тут усатый лесничий обернулся, жестами приказал мальчикам остановиться, погрозил кулаком собачонке, а сам, медленно переступая, двинулся туда, где журчала речка.

     Мальчики застыли как вкопанные, напряженно следя за лесничим. Хвостик кружился у их ног, ловил запахи, задрав мордочку. Он учуял что-то в той стороне, куда пошел лесничий, и уши поставил торчком. Временами доносилось утиное кряканье.

     — Тише! — тихонько сказал Штефан.

     Лесничий пригнулся — он был уже у самой воды, — сделал еще шаг, другой, прицелился… Стая уток взлетела, когда загремел выстрел. Хвостик, не привыкший к стрельбе, испугался, метнулся к мальчикам. Он не смотрел, куда прыгает, невежа, и сбил с ног маленького Рудко. Рудко свалился, жалобно завопил.

     — Ничего не вышло! — крикнул лесничий, возвращаясь к мальчикам по собственным следам. — Одну-то я подбил, ее в сторону шибануло: видно, дробь мелка…

     Хвостик не стал дожидаться лесничего. Недоверчиво поглядел он на ружье, поджал хвост, тявкнул тихонько и помчался восвояси. Утки, разделившись на три кучки, разлетелись по небу.

     — А дал бы я тебе красивые перышки, если б утка была наша, — сказал лесничий Штефану. — Если еще увидишь, приди скажи. У них красивые перья в крыльях и хвосте да и мясо вкусное…
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      ТАИНСТВЕННАЯ ПРОГУЛКА
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Вечером, когда стало светло от луны, выскользнул Ергуш из дома. С дороги как будто свистнул Штефан…

     Прозрачная дымка висела над землей, как тоненькая паутина, искрились сверкающие звездочки на снегу. Месяц, казалось, стоит неподвижно и кто-то отрезал от него ломоть.

     Штево Фашанга ждал на дороге, надвинув баранью шапку на глаза. Руки он держал в карманах, колени согнул и весь запрокинулся назад. Белый пар клубился у него под носом.

     — А где же кирка-то? — спросил он. — Пора!

     Ергуш тихонько прокрался к дровяному сараю, нащупал кирку, которую заранее поставил у самых дверей, и вернулся к Штефану.

     Они перешли по замерзшей речке рядом с мостиком. На Гати лежал глубокий снег.

     — Это недалеко, — говорил Штефан, утирая нос рукавом. — Котел замерз, переберемся запросто. Потом через Катре́ну — и вот тебе и Воля́рка… Не боишься?

     — Ничего я не боюсь, — через силу выговорил Ергуш: крутой мороз совсем стянул ему губы.

     Катреной звали плодовый сад на том берегу речки. Мальчики перешли по льду замерзшего Котла, пробились сквозь глубокий снег под деревьями сада и вышли к вербам, окаймляющим широкую лужайку. Это и была Волярка — лужайка, ровная, как ладонь. Над ней тоже висела серебристая дымка, а по ту сторону чернели высокие деревья — там начинался Лесок.

     — Слышишь, как шумит? — спросил Штефан Ергуша; под вербами, скрытый ледяным покровом, журчал ручей. — Выкопаем желоб и отведем его на Волярку. И завтра льду там будет до самого Леска!

     Разгребли снег и начали копать канаву от лужайки к ручью. Земля была твердая, кирка отскакивала, из-под нее отлетали заледенелые комья. Штефан и Ергуш сменялись, работали с охотой. Жарко стало — сбросили шубки, остались в одних рубашках.

     Под верхним твердым слоем земля пошла мягче, легче поддавалась. Кирка вонзалась глубже, комья земли отваливались крупнее. Каждый из мальчиков первым старался докопаться до ручья.

     В канавке уже заблестела узенькая полоска просочившейся воды.

     — Ты устал, дай я! — сказал Ергуш Штефану, который, выбиваясь из сил, возился уже у самого ручья.

     Ергуш взял кирку и несколькими ударами пробил перемычку, отделявшую ручей от канавки. Вода с тихим шорохом побежала по новому руслу. Разлилась по лужайке, начала подмывать нижний слой снега. Снег темнел, проваливался, вода проступала поверх него.

     Мальчики разбили лед на ручье, запрудили его кусками льда, землей и снегом — всю воду отвели на Волярку.

     Вода теперь шумно клокотала, бурно текла по канавке; снег с шуршанием зашевелился, начал опадать. На лужайке появились большие и малые водяные зеркала, в них отражался ущербный месяц. Мальчики задумались, примолкли, наблюдая за тем, как быстро менялся вид лужайки.

     «Ох, заругают меня», — спохватился Ергуш и позвал Штефана домой.
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      ПЯТНЫШКО НА ЛЬДУ

     

     [image: after_title]

В сумерках следующего дня все сидели в теплой кухне. Мама варила картошку, подбрасывала хворост в огонь. Анна играла с куклой, которую сама смастерила: завернула тряпочки в белый лоскуток, угольком нарисовала глаза, нос и кривой ротик. Укутала в мамкин платок и повела с ней такой разговор:

     — Ты почему не спишь? Ох, горе мне с тобой — днем и ночью покоя нет!

     Ергуш и Штефан возились с коньками, клещами, отвинчивали винты, прилаживали к ботинкам. Рудко стоял перед ними, засунув палец в рот, сопел и смотрел внимательно, что они делают.

     Коньки держались прочно. Ергуш украдкой стрельнул глазами на мать — не заметила ли, какие глубокие зарезы оставили коньки в подметках.

     Штефан еще посоветовал запастись бечевкой на тот случай, если коньки станут отваливаться. Ергуш шепнул, что бечевка в кармане. Тут они многозначительно переглянулись и как ни в чем не бывало выскользнули из кухни.

     — Бежим, — сказал Ергуш, — а то Анна увидит, крик подымет.

     Бегом добрались до Волярки — по тропке, протоптанной вчера.

     Смеркалось. Волярка была покрыта большим, темным зеркалом льда. Таинственный сумрак лежал на нем, мертвенный, неподвижный…

     Мальчики остановились под вербами, посмотрели друг другу в лицо — они ли это? А вдруг по дороге каким-нибудь загадочным образом один или другой исчез, и вместо него стоит неведомый, таинственный, никогда не виденный человек?

     — Темно, — сказал Ергуш. — Даже наш дом не видно. — Он ступил на лед, поскользнулся, упал. — Ну, я уже сел, можно привязывать…

     Привязали коньки — каждый по одному, — затянули бечевкой и несмело, неуверенно стали продвигаться к середине лужайки.

     Держались поближе друг к другу. Застывшая в холодной темноте ледяная поверхность, раскоряченные толстые вербы у ручья, а на той стороне темная полоса Леска — все это наводило жуть. Ергуш тихонько посвистывал, чтоб подбодрить себя и друга.

     Лед с краю был неровный, а в середине гладкий, как стекло. Тупые коньки подворачивались, мальчики падали. Надо бы расцарапать лед, чтоб коньки не подкашивались.

     — Давай играть, будто лед — это море, — сказал Штефан Фашанга. — И будто там, у Леска, — Америка.

     — Ладно, — согласился Ергуш. — Поплыли в Америку.

     Он оттолкнулся левой ногой, и ему удалось проехать несколько метров. Штефан сделал то же самое. Начали соревноваться, кто за один раз дольше проедет. Им уже не было жутко.

     Небо за Леском окрасилось красным. Взошел месяц, еще тоньше, чем вчера. Мальчики приветствовали его, подбросив вверх свои бараницы.

     Возле самого Леска что-то чернело на льду. Небольшое, неподвижное.

     — Глянь-ка, — сказал Штефан, — в Америке будто шапка лежит… Пойдем посмотрим!

     Ергуш со Штефаном побежали к темному пятнышку. Вмерзнув в лед, там лежала дикая утка: клюв поднят, лапки вытянуты, сама застывшая и холодная. Мальчики молча склонились над ней.

     — Бедненькая, мертвая, — сказал Ергуш. — Наверное, та самая, которую пан лесничий подстрелил. Отнесем к нему!

     За Воляркой, за речкой Ольховкой виднелось несколько освещенных окошек. Штефан сказал, что там и живет лесничий. Мальчики коньками вырубили утку из льда и понесли ее к дому лесничего.
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      ЗНАКОМСТВО
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Охотничьи собаки выбежали из сарая, стали бросаться на мальчиков. Ергуш, выросший на горном хуторе, друг и укротитель собак, знал, что ему бояться нечего. В руках своих, в бровях он чувствовал необычную силу, ей покорялись все собаки, с которыми ему до сих пор доводилось встречаться. Он заговорил уверенным, напевным, грудным голосом:

     — Ну, не бойся, не бойся, я тебе ничего не сделаю!

     Он потрепал собаку по загривку, пригладил взъерошенную шерсть на спине. Пес во всю силу замахал хвостом, ответил Ергушу тоненьким дружественным лаем. Другая собака — щенок еще — подползла к нему, похлестывая хвостом по ногам Ергуша.

     В доме скрипнула дверь. Вышел на порог усатый лесничий с трубкой на длинном чубуке.

     — Что вам, ребятки?

     — Утку нашли, — сказал Ергуш. — На Волярке.

     — Утку? Уж не вчерашнюю ли? Я так и знал, что подбил. Ну же, входите с уткой-то!

     Все вошли в дом. Только собак пан лесничий в дом не пустил — чтоб не разбаловались, привыкали бы к холоду.

     В большой, хорошо натопленной комнате сидела у стола пани лесничиха, читала календарь с картинками. У печки сидел мальчик с большой кошкой на коленях. Он зажимал ей кончик хвоста, кошка мяукала.

     — Утку принесли, — сказал пан лесничий, беря ее у Штефана из рук. — Ту самую, что я вчера подбил. Хороша! А эти красивые перышки будут ваши. — Он показал мальчикам крылья и хвост. — Приходите завтра…

     Мальчик с кошкой, вытянув шею, разглядывал утку. Смотрел-смотрел, даже рот открыл, но ни слова не вымолвил.

     — Отнесу-ка ее на холод, — сказал пан лесничий и понес утку в сени.

     Пани лесничиха улыбнулась:

     — Садитесь, ребята, погрейтесь. А завтра вечером приходите попробовать уточку. Можете подружиться с нашим На́цко.

     Нацко, глядя на мальчиков широко открытыми глазами, сильно сжал кошке хвост, потом выпустил ее. Кошка фыркнула, мяукнула и метнулась под кровать.

     Мальчики подошли к печке, стали перед Нацко, руки в карманах.

     — А ты любишь кошек? — серьезно спросил его Ергуш.

     — Кошек у нас нет, — ответил Нацко, — есть только кот. Ленивый как собака. Мышей не ловит, только голубей мне передавил.

     — Я не люблю кошек, — заметил Штефан Фашанга, — фальшивые они. Есть у нас одна старая, Кларой зовут, так я ее терпеть не могу. Недавно мое молоко сожрала, и я пил черный кофе.

     У Ергуша защекотало в желудке. Он будто почувствовал мягкий запах кипяченого молока и резкий вкус кофе.

     — Пойдем, — шепнул он Штефану и двинулся к двери.

     — Уходите? — спросила пани лесничиха.

     — Мы уже согрелись, — ответил Штево Фашанга. — Спокойной ночи.

     В сенях они встретили лесничего.

     — Завтра приходите обязательно! — сказал он.

     Собаки лесничего проводили их до самых ворот, они весело прыгали и повизгивали. Ночь стояла очень морозная.
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      УЖИН
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Ергуш умылся, волосы зачесал набок, к правому уху. Мама дала ему чистую рубашку и сказала:

     — Много не ешь, это нехорошо. Не чавкай во время еды. Рот и нос рукавом не вытирай. Возьми в карман чистый платочек и держи себя прилично.

     — Знаю я, как надо держаться! — ответил Ергуш. — Не маленький!

     Рудко, оседлав табуретку, скакал по кухне будто на коне. Анна подставила ему ногу — сердилась, зачем он так шумит.

     — Отстань! — сказал Рудко, насупился и снова принялся за свое.

     Был уже вечер, темнело, перед домом свистнул Штефан.

     — До свиданья! — сказал Ергуш маме и выбежал.

     Ветер дул с юга, гнал черные облака, между ними просвечивало темно-синее небо. Воздух был теплый, снег мокрый. За лапинским домом, в кустах, прозванных Вырубками, протяжно и печально завывал лисовин.

     — Голодный, — сочувственно сказал Штефан и вместе с Ергушем зашагал вниз по дороге.

     С деревьев, с высоких ольх и верб, стоявших вдоль речки и склонявшихся над дорогой, шурша соскальзывал мокрый снег. Мальчики вздрагивали. Было так таинственно, жутко.

     — Оттепель, — сказал Ергуш. — Хорошо снег катать.

     Они подошли к саду лесничего.

     — Постой, я собакам свистну.

     Ергуш свистнул сквозь пальцы, собаки выбежали, поздоровались: «Гав! Гав!» Дружелюбно запрыгали.

     Вышла пани лесничиха, ввела мальчиков в комнаты и вышла — наверное, на кухню. В комнате у печки сидел Нацко, рисовал на плотном картоне ангелов и солдат. Всех с ружьями и огромными усами.

     — Это я вертеп строю, — сказал он. — Вот вырежу фигурки и к доске приклею. А потом ученье им буду делать!

     Он засмеялся.

     — У ангелов не бывает ружей, — сказал Ергуш.

     — Ничего, — возразил Нацко. — Ружья и ангелу сгодятся. — Он взял ножницы, стал вырезать; от усердия он шевелил губами, кряхтел. — Зайца сможет подстрелить… Ножницы тупые, как бревно!

     Пришла лесничиха, накрыла маленький столик, придвинула его к печке, сказала:

     — Вот здесь и будете ужинать.

     Через дверь, видимо из кухни, донесся запах жаркого. Нацко проглотил слюнки, надавил кулаком на живот, сказал:

     — Я как собака голодный. На обед была картошка с уксусом да хлеб. Две миски умнешь, чуть не лопнешь, а через минуту опять есть хочется…

     Лесничиха принесла нарезанный хлеб. Мальчики ждали. Потом появились три тарелки с жарким. Лесничиха усадила мальчиков за столик.

     — Ешьте, — сказала она. — Только с костями осторожней, не подавитесь.

     Ергушу и Штефану достались крылышки и грудка, Нацко — голова и длинная шея. Он обгрыз мясо, высосал сок и, приставив голову утки ко рту, закрякал, как селезень.

     — Нянё[3] в город ушли, — сказал он. — Есть будут, когда вернутся. Они больше всего любят ножки. А я больше всего люблю голову. Мозг вкусный, и от него ум растет.

     Ергуш вытер губы платочком и сказал:

     — Мне мама дали раз сосновой смолы: мол, от нее волосы хорошо растут. Я поел смолу, и выросли у меня вот такие волосы! — Он показал по плечи.

     Штефан проглотил кусок, отдышался и добавил:

     — А мне деда сказали, чтоб я ел только сухие корки от хлеба, тогда буду румяный. И я правда был красный как рак.

     Потом надолго наступило молчание. Мальчики с причмокиванием обсасывали кости. Подошел кот, стал тереться об ноги, запел, замурлыкал. Нацко прогнал его шапкой.

     — Пошел! Голубей сожрал, упырь!

     Мальчики наелись, подсели к печке, сытые, молчаливые. Собрались все вместе рисовать и вырезать фигурки для вертепа.

     На дворе, за окошком, стояла зима, по уши закутавшись в белый пух. А на Вырубках все еще жалобно подвывал старый голодный лисовин…
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      КТО ЖИЛ У РУЧЕЙКА
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Ергуш стоял у дороги, на мостках. Рано было, гудел теплый южный ветер. Небо — серо-лиловое. Деревья в саду плясали, качались с боку на бок, грозились ветками ольхам, что росли на берегу Ольховки. Снег был мокрый, он впитывался в землю и зеленоватыми струйками стекал вниз по двору.

     По дороге на тоненьких, длинных ножках бегали хохлатые жаворонки — от одной кучки лошадиного навоза к другой. Клевали непереваренные зернышки овса. Радовались, попискивали, потряхивали хохолками.

     Вода под мостками особенно чиста. А источник ее выше дома, — там из дощечек сделали колодец. На дне колодца песок, вода намыла его горкой. Вода вечно играет, борется с песком. А потом тихонько вытекает, течет ручейком вдоль дороги, мимо лапинского сада.

     Говорили, вода в источнике особенная. Пробивается она будто из глубоких глубин, через твердые каменные слои и никогда не замерзает. Поэтому и назвали ее «теплицей». Ергуш ходит по утрам к источнику с красивыми дубовыми бадейками; зачерпнет воды дополна и скорей домой.

     Вот смотрит Ергуш на ручеек, думает…

     Лютой зимой поднимается над ним густой белый пар. На дне, у бережков, растет ярко-зеленая тонкая травка, вода расчесывает ее, как длинные волосы. Местами стелются в канавке вероника, шпинат. Прилетают к ручейку черные дрозды — особенно в сильные морозы. Поклюют корешки растений — и улетают. Чаще всего бывает тут маленькая, с большой палец ростом, птичка; у нее короткий, загнутый кверху хвостик. Штево Фашанга говорит, это ореховка. Каждое утро, в один и тот же час, прилетает она к канавке. Головкой вертит: сюда посмотрит, туда взглянет. Там клюнет, тут клюнет, протрещит что-то и вспорхнет…

     Под мостками эта птичка долго сидит. И всегда одна-одинешенька. До самого источника дойдет, а оттуда летит обратно, вдоль канавки, и скрывается неизвестно где.

     Порой над «теплицей» пролетает красивая зеленоватая или голубоватая птичка с длинным клювом. Летит, чуть воды не касается. Быстро летает она, резко садится. Штево Фашанга сказал, это зимородок.

     А весной в ручейке поют зеленые и рыжие лягушки. Тихонько так, хрипло. Тогда Ергуш долго не может уснуть. Любит их слушать.

     Маленькая ореховка, как и каждое утро, летала над ручьем. Ергуш, чтобы не спугнуть ее, ушел во двор.

     В закутке блеяла коза. Окотиться собиралась, поэтому и блеяла. Может, от радости, может, от страха.

     Кролики в клетках оживились: они прыгали, царапали пол, грызли доски. Хотели вырваться на свободу.

     Крольчихи топали задними лапками. Ворошили гороховую ботву, перегрызали ее зубами, укладывали по углам: готовили себе постельки. Некоторые выщипывали у себя шерсть на груди, заботливо устилали гнезда. Значит, тоже собирались котиться, значит, весна недалеко.

     С дороги послышались крики. Ергуш увидел нескольких женщин с корзинками на спине — они бежали по дороге, а за ними, подскакивая, трусила тощая черная собака. Цапнула одну из женщин, юбку ей порвала. Женщина вскрикнула, бросила узелок, побежала быстрее. Собака отстала, упала, потом поднялась и снова бросилась за женщинами.

     Когда-то Ергуш слышал рассказы о бешеных собаках. Если бешеная собака покусает другую, то сбесится и та. И для людей это очень опасно…

     Кинулся Ергуш к сараю, запер его, чтоб Хвостик, спавший внутри, не мог выбраться. И — скорее к калитке.

     Женщины вбежали во двор к Лапиным. Из бидонов, которые они несли в корзинах на спине, текло молоко, не проданное в городе. Женщины кричали, причитали. Ергуш запер за ними калитку, а сам выскочил на дорогу. Собака была уже около мостков. Остановилась, посмотрела на Ергуша налитыми кровью глазами, присела — и прыгнула. В этот миг будто вся древняя сила предков вошла в Ергуша, — он метнулся в сторону, собака промахнулась. И тут же опять набросилась; Ергуш ловко оттолкнул пса ногой. Пожалел, что нет у него ничего в руках. Ему еще не приходилось драться с бешеной собакой, и он не знал, как ему защищаться. Тогда он стал пятиться к мосту на Гать, сам не зная зачем. Действовал он не раздумывая, только все уклонялся, отскакивая от собаки, которая снова и снова бросалась на него. Пена клочьями слетала с оскаленной морды больного животного, налитые кровью глаза сверкали ярким зеленым блеском. Женщины вопили, кричали Ергушу, чтоб он не давал укусить себя.

     Ергуш ловко схватился за край загородки, мелькнул над водой — и вот он уже на той стороне. Разъяренное животное бросилось за ним, но ударилось о доски загородки и свалилось в воду. Просыпающаяся Ольховка приняла его, увлекла под лед.

     Печально смотрел Ергуш в полынью. Жалко было ему утонувшую больную собаку. Вернулся он на дорогу бледный, потрясенный.

     Женщины тем временем вышли со двора, и с ними перепуганная мама. Все стали хвалить его смелость и ловкость. А он пошел в кухню, сел на лавку у печки и тихонько заплакал.

     — Чего ты плачешь? — спросила шепотом Анна.

     — Собака утонула, — тихо ответил он и, стыдясь слез, не подобающих мужчине, ушел со двора…
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      В ПЛАВАНИЕ!
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Преги́бина — так называлась небольшая полянка на склоне горы за лапинским домом. С одной стороны полянки начинались густые кусты Вырубок, с другой ее сторожила роща молодых дубков. Вниз, под горку, полянка была открыта и сужалась язычком, а верхняя часть ее переходила в небольшую седловину.

     Эта седловина была чудесным теплым уголком.

     Открытая солнцу, защищенная от ветра, она сбрасывала снег в середине зимы. А ранней весной, когда снег еще покрывал поля, на седловине уже зеленела низенькая травка.

     Впервые в жизни отправился Ергуш вверх по Прегибине к зеленой седловине. Росли там фиалки, крохотные, нежные, такие милые и ароматные. И еще — розовые и белые маргаритки. Они рассказали Ергушу, что скоро весна, скоро будет весело…

     Стал смотреть Ергуш сверху на долину — и удивился. В конце долины, по обоим берегам Ольховки, стоит много домов с тесовыми крышами. Это и была та самая деревня, о которой рассказывал Штево Фашанга. Мама ходила туда за сахаром, мукой и керосином. Из труб поднимался дым, а вокруг домов разливался желтый солнечный свет.

     Ергуш сорвал несколько цветков и, весело напевая, вернулся домой. А там пришли Штево и Нацко, ждали его на дворе у кроличьих клеток.

     — У меня уже много ангелов и солдат, — сказал Нацко, ударив себя по карману. — Можно сделать вертеп.

     — А я говорю, — добавил Штево Фашанга, — что Котел еще замерзший и там висят большие сосульки. Давайте прилепим ангелов, красивый будет вертеп.

     — Ладно, — сказал Ергуш.

     Он взял в сарае топор, и они пошли к Котлу.

     Водопад действительно еще не растаял. Там висели огромные сосульки, образуя сказочные, белые и зеленые, пещерки. Мальчики приближались к нему осторожно: лед уже гнулся и трещал. Разместили в пещерках всех бумажных ангелов и солдат так, чтоб они целились друг в друга из ружей и, радуясь невиданному вертепу, стали веселиться на льду.

     — А я знаю, что мы сделаем! — с таинственным видом сказал вдруг Ергуш. — Отколем льдину и спустимся на ней по течению! Чур, я первый!

     Лед сохранился только над Котлом. Отток был уже свободен от льда. Мальчики откололи кусок льда с самого краю. Ергуш прыгнул на льдину, и вода понесла его.

     — Прощайте! — весело крикнул он, махая шапкой. — Еду в Америку!

     Нацко и Штево с завистью посмотрели ему вслед, скорей откололи льдину побольше и поплыли следом. Нацко кричал — боялся.

     Ергуш был уже далеко, на быстрой воде. Вот льдина его наткнулась на корягу, Ергуш поскользнулся. Схватился за ветки вербы, выскочил на берег, только ноги замочил. Вторая льдина разломалась, Штево и Нацко свалились в воду. Пронзительно крича, они поскорей выбрались на берег.

     — Давайте еще раз! — звал их Ергуш.

     Спустились на льдинах еще раз и еще два раза.

     К вечеру небо очистилось, подморозило. Мокрые башмаки и штаны замерзли, стали твердые, как рог.

     — Только, чур, не говорить, что мы делали, — сказал Штево. — Пора домой, вода совсем уже черная.

     Ангелы и солдаты остались в ледяном вертепе — усатые, забытые, брошенные. Все целились друг в друга из длинных ружей.
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      КАК РАСШИРИЛИ МОСТКИ
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Зима собиралась уходить. И на прощание захотела показать себя во всей красе. Сначала потемнело небо, как будто солнце погасло. Потом начали падать хлопья снега, большие, как шапка. Падали с вечера до утра. От забора остались одни верхушки кольев. Деревья стали белые-белые. Длинные полосы снега налипли на телефонные провода; провода низко прогнулись от этой тяжести.

     Утром проросли сквозь облака солнечные лучи, похожие на длинные-предлинные соломины. Синицы затенькали: «Тень-плетень, тень-плетень…» Одна заводила в саду, другая откликалась в ольхах на берегу Ольховки. Одна перестанет — вторая начнет. А третья, где-то уже за Катреной, закончит тоненько-тоненько.

     Снег облеплял ноги, ботинки промокали. Шли в город женщины с корзинками, с трудом вытаскивали ноги из мокрого снега. Длинные юбки — чтоб не замочить — подоткнули за пояс. Шли сгорбившись, тяжело было идти.

     Вдоль канавки, по которой текла «теплица», журчала вода. Стекала в канавку тонкими струйками со всех сторон. Прилетели дрозды, поковырялись желтыми клювиками в корнях растений и улетели. Вверх, к Вырубкам… Ореховка появилась — она была веселее обычного. Цвиркнула у лапинской калитки, зашагала под мостки, но недолго там пробыла. Кто-то затопал по мосткам, пришлось ореховке скорей удирать.

     А это Ергуш взбежал на мостки. Встал, посмотрел на дорогу, на поля, на ручейки и деревья. Потом бегом вернулся во двор, постучал в окошко кухни:

     — Рудко, выходи! Давай играть!

     Рудко вышел, ясно улыбаясь.

     Ергуш принес из сарая две лопаты. Рудко дал ту, что поменьше, сам взял большую и сказал:

     — Уберем снег со двора, и будет у нас лето. Земля высохнет, будем играть в пуговки.

     Рудко вытер нос рукавом, схватил лопату и начал возить ею по снегу. Сопел, живот выпятил; работа у него не спорилась.

     — Не можешь, — сказал Ергуш. — Ты еще маленький. Смотри, вот как надо!

     Ергуш подхватывал снег на лопату, перебрасывал через забор. Рудко попробовал делать также, но не достал до забора. Тогда он вышел за калитку и стал сбрасывать снег с мостков в канавку.

     Когда Ергуш добрался до мостков, время уже близилось к полудню. Из города потянулись женщины с корзинками. Иногда их догоняли сани или повозки с плетеными кузовами, тогда женщины, чтоб не отступать в глубокие сугробы, пускались бегом впереди саней, отыскивая в сторонке утоптанное местечко.

     Ергуш смотрел, как они бегут вверх по дороге. Смеялся.

     — Надо расширить мостки, — сказал он брату. — Больше поместится.

     И он стал помогать Рудко сваливать снег с мостков в канаву.

     Канава заполнилась, мостки казались шире. Мальчики носили снег со двора, засыпа́ли канавку; сровняли снег с мостками.

     — Вон идут женщины, и сани за ними. Уйдем! — Ергуш схватил Рудко за руку, втащил во двор.

     Женщины бежали впереди саней. Подбежали к мосткам, встали на них, обернулись к саням — может, кучер знакомый, позовет подвезти. Шаг в сторону, шаг назад — и сейчас же крик: две женщины провалились на поддельных мостках! Только две темные дыры остались после них в снегу.

     — Пойдем в сарай! — тащил Ергуш брата за руку.

     — Ах ты безобразник! Ах оголец бессовестный! Да как тебя господь бог терпит! — бранились женщины, помогая двум подружкам выбраться из канавы.

     Вышла на крыльцо мама Ергуша — посмотреть, что случилось.

     — Ох и разбойник у вас сын! — тонким голосом закричала одна старушка. — Лучше надо воспитывать!..

     Они ушли, мостки опустели.

     Мама взошла на них, осмотрела, покачала головой. Потом подошла к сараю, заглянула туда и тихо, серьезно сказала:

     — Плохо ты сделал, Ергуш. Старых людей не уважаешь. И вернулась на кухню.

     Ергуш сразу перестал смеяться. Опечалился. Пробрался он в кухню — виноватый и молчаливый. Смешно ему было и грустно. Хотелось и плакать и смеяться. Что-то давило его. Чтоб наказать себя, он весь день просидел в углу и не обедал.
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      РЫЖИК НАПАДАЕТ
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Весеннее солнце водило большой хоровод. Весело сверкало оно золотым огнем. Лучи его несколько дней плясали по снегу.

     Снег не выдержал такой пляски. Растаял, впитался в землю. Проснулись одуванчики, развернули свои шапочки. Тысячи их было. Озирались — что-то творится в мире? Потряхивали желтенькими хохолками, наряжались в зеленые кафтанчики листьев. Над Прегибиной из крутого склона с силой забил источник. Вода вырывалась фонтаном, бормотала, пела. Была она белая, как мрамор. Наверное, долго бродила в глубоких недрах земли и теперь радовалась солнышку.

     Ергуш взял Рудко за руку, перенес сбоку загородки — над самой водой — на Гать. Гать была вся желтая, как один огромный одуванчик, величиной в десять дворов. Зеленоватая вода обтекала ее, торопясь в неведомые края. Котел шумел как бешеный. Вода падала в него с высокого порога, бесновалась, кружилась в белой пене. Брызгами обдавала берега, мочила новенькие зонтики мать-и-мачехи и лопухов.

     Выше Котла висел над речкой узенький мостик. Ергуш до сих пор и не знал о нем. Куда ведет он, кто по нему ходит?

     Схватил он Рудко крепко за руку, повел по мостику, крича:

     — Не гляди в воду! (За шумом воды его почти не было слышно.) Гляди под ноги, тогда голова не закружится!

     Вода скользила под мостиком, быстрая, гладкая, как полоса зеленого шелка.

     Направо, меж садовых деревьев, вела тропинка. По ней ходили Ергуш со Штефаном зимой на Волярку. Тогда был сильный мороз, на Волярке лежал глубокий снег. Котел замерз, и снегу на нем было по колено. Теперь тут всё иначе. Под деревьями журчит вода, трава пробивается из-под прошлогодних листьев.

     Слева от тропинки чернела рассыпчатая земля — пашня. Земля уже подсохла, ждет пахарей. Если идти вдоль речки, вверх по течению, — придешь к домам, а между ними теплые проулки и целые стайки мальчишек…

     Ергуш смотрел в ту сторону, приставив ладонь козырьком к глазам. Разглядел за пашнями низкий вербняк, в вербняке мелькают темные фигуры. Ноги у них от колен и ниже белые — босиком ходят.

     — Вон ребята играют, — показал Ергуш Рудко. — Бежим туда!

     Он побежал, таща за собой Рудко. Рудко сопел, спотыкался, еле поспевал. Долго бежали, задохнулись, пошли шагом, потом побежали опять. Остановились у самого вербняка.

     Заросли верб окружали болото. По болоту бродили несколько мальчиков. Они держались ближе к берегу, наклонялись, погружали руки в воду по самые плечи: искали подводные норы. Вытаскивали оттуда лягушек, обычно сцепившихся попарно, бросали на траву, кричали друг другу:

     — Вон еще! Гадость какая!..

     А на траве стояли другие мальчики, с раскрытыми перочинными ножами. Они убивали лягушек, отрезали им задние лапки и обдирали их.

     — Зачем это вам? — спросил их Ергуш. — Губите животных, грех это!

     — А тебе чего? Откуда ты? — обернулся к Ергушу старший рыжеволосый мальчик. — Дуй домой!

     — Рыжик, дай ему! — закричали сразу несколько мальчишек. — Двинь его! Наподдай!

     Рыжик захватил в пригоршню несколько дохлых лягушек и бросил в Ергуша. Одна ударила Рудко по лицу, он заревел.

     — Ну погоди, косой, не пыжься, — сказал ему сквозь зубы Ергуш. — Пойдешь мимо нас!..

     Он взял ревущего Рудко и поволок прочь от болота.

     Мальчишки кричали им вслед:

     — Сопляк! Паршивец! Лягушек боится! А ну подойди, отколочу!

     Ергуш не обращал на них внимания.

     — Не реви, — сказал он Рудко. — Я этому рыжему припомню… Как пойдет мимо нас, прутом его отхлещу.

     Рудко успокоился, улыбнулся сквозь слезы. Ему понравилась мысль отхлестать Рыжика прутом по голым ногам.
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      ЛЕТУЧИЕ МЫШИ
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В дуплистых деревьях Леска раньше срока проснулись летучие мыши. Зима была необычайно долгой, и вот они вылетели однажды под вечер, ранней весной. Кружились над Воляркой, пищали, щелкали острыми зубками.

     На Волярке уже пробилась трава. От большой ледяной плиты осталась маленькая лепешка — в тени старых лип, у самой опушки Леска. Летучие мыши, испуганные блеском заката, слетелись ближе к деревьям и кружились над ледяной лепешкой.

     Увидел их Нацко. Он разглядывал на деревьях большие вороньи гнезда, когда запищала летучая мышь. Она метнулась через гущу веток, вылетела на лужайку и присоединилась к остальным. Это было так таинственно, что мороз по спине пробежал…

     Нацко помчался за Ергушем.

     — Такие большие, с ворону, — рассказывал он. — А уши у них как лопухи… Низко летают, можно поймать.

     — Если поймаю двух, одну отдам тебе, — обещал Ергуш.

     И они побежали. Ергуш впереди, Нацко за ним. Пересекли Гать, потом пробежали по мостику, по Катрене под плодовыми деревьями. И — через Волярку, к Леску.

     Летучие мыши носились на высоте пяти — десяти метров. Никаких ушей у них Ергуш не разглядел, и были они ничуть не больше обыкновенных летучих мышей. «Обманул меня Нацко», — подумал он, но простил этот маленький обман. Стал думать, как бы поймать летучую мышь.

     — Давай наломаем ледышек и будем бросать в них, — шепнул он Нацко.

     Лед был ломкий, вода из-под него ушла. Он легко дробился под каблуками. Мальчики разбили лед ногами, насбирали ледышек, стали изо всех сил бросать в мышей. Ледышки свистели и жужжали в воздухе, как большие белые оводы. Голодные мыши кидались на них, схватывали, щелкали зубками.

     Если в летучую мышь попадала ледышка побольше и удар был сильнее, мышь теряла равновесие, падала к земле; но над самой землей, оправившись, снова взлетала.

     — Надо гуще бросать! — сказал Ергуш.

     Они заготовили целую кучку ледышек и стали метать их пригоршнями. Несколько летучих мышей вместе с падающими льдинками спустились до самой земли. Тут Ергуш подскочил, накрыл их шапкой.

     — Одна маленькая, две большие. Бери большую, — предложил Ергуш.

     Бедные зверьки ползали по льду, не могли взлететь. Ергушу стало их жалко. Он вынул из кармана кусок хлеба, раскрошил, покормил свою мышку.

     — Ой, она меня укусила! — закричал Нацко.

     Он прыгал, тряс рукой, стонал.

     — Есть хочет, — сказал Нацко. — Дадим ей хлеба.

     И он ловко всунул кусочек в щелкающие зубки.

     Когда стемнело, мальчики решили отнести летучих мышей в дупло большой липы. Взяли зверьков в шапки, выстелили дупло сухими листьями, уложили мышей. И ушли — молчаливые, довольные. Ведь им удалось потрогать руками, вблизи разглядеть таинственных летучих мышей. Быть может, никто еще не держал их в руках. Вылетают они уже в потемках, таинственно попискивают. Женщины и девчонки боятся их — запутаются в волосах, волосы выдерут. А Ергуш и Нацко их нисколько не боятся!

     — Может, это простая мышь, только старая, — рассуждал по дороге Ергуш. — Выросли у нее крылья, вот и летает. Я бы тоже летал, если б у меня были крылья…
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      СВИНОЙ КЛЫК
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После обеда Ергуш встретился со Штефаном Фашангой. Стояли они на мосту перед Гатью. Ольховка вздулась, поднялась в берегах. Вода лизала балки моста. Светилась желтовато, шумела, гудела.

     — Сходить бы нам в деревню, — думал вслух Штево. — Мальчишки там драчуны, сидят на бревнах у фабрики.

     — Задираются без причины, — подхватил Ергуш. — Недавно у болота лягушками в меня кидались.

     Штево вытащил из кармана изогнутый клык свиньи:

     — Вот этим двинь под ребра — и хватит с них.

     Ергуш осмотрел клык, зажал в руке, приладился, как удобнее держать, и сунул к себе в карман.

     — Пошли, — сказал он Штефану.

     Двинулись тропинкой через Катрену, вдоль Ольховки. Местами вода разлилась, прогрызла тропинку; вода скользила по траве и снова возвращалась в свое русло. Мальчики перепрыгивали через заблудившиеся струйки реки.

     — Наш деда говорят, большие снега были в горах, — заметил Штефан, стряхивая воду с башмаков. — Оттого и вода так бесится. Ночью в курятник к нам ворвалась…

     Проходили они мимо дома Штефана Фашанги. Дом стоял на другом берегу Ольховки. У самой речки торчали деревянные сарайчики и закутки, закрывали дом. Видна была только старая крыша. Вода терлась об стены построек, впитывалась в серебристые доски, окрашивала их в черный цвет.

     По реке плыли куски дерева, старые корзины. Они то погружались в воду, то снова выныривали.

     — В прятки играют, — рассмеялся Ергуш.

     Мальчики обошли вокруг болота и приблизились к деревне.

     — Давай наберем камней, — предложил Штефан, — собак отгонять.

     Он поднял с земли несколько голышей, набил ими карманы.

     Ергуш не стал собирать камни. Он внимательно разглядывал деревянные дома деревни, окрашенные в белый и голубой цвета. Из дворов выбежали собаки — разные: гладкие и лохматые. Стали бросаться на Штефана. Он побежал вперед, швыряя в них камни.

     — Поди сюда, поди, милый! — стал звать собак Ергуш.

     Собаки подбежали к нему, завиляли хвостами, обнюхали и пошли за ним от двора к двору. Они приняли его за друга.
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Посреди деревни стояла суконная фабрика. Возле нее проходил узкий канал, наполненный водой. Большой пустырь перед фабрикой был завален бревнами. На бревнах сидели мальчишки, и среди них — Рыжик. Сидели, болтали ногами, разговаривали. Штево Фашанга подошел к ним, Ергуш остановился неподалеку, стал смотреть на воду в канаве.

     — Чей он? — спросили Штефана мальчики.

     — Его не трогайте! — стал их пугать Штефан. — У него в кармане большой кривой клык, таким ребро можно сломать…

     Мальчики украдкой поглядывали на Ергуша.

     — Он сильный? — спросил Рыжик.

     — Сильный, — ответил Штефан. — Тебя запросто уложит на лопатки.

     Рыжик был круглым сиротой. Отец у него помер, а мачеха была самой злющей в деревне, плохо с ним обращалась. Сам он — худой, жалкий, общипанный. Такой несчастный, что хоть плачь. Посмотрел он на Ергуша через плечо, оценивая силу его, позвал:

     — Эй ты, который лягушек боится, выходи, поборемся!

     Ергуш обернулся, сказал небрежно, с улыбкой:

     — Неохота мне.

     И опять стал смотреть на канал.

     По ту сторону канала, на деревянных мостках, подмываемых водой, вдруг заплакала маленькая девочка. Она сжала ладонями щеки, закричала, наклонилась к воде. Только что рядом с ней стоял маленький толстый мальчуган в зеленом передничке. Теперь его не было. Ергуш всмотрелся… Ему показалось, что из воды, уже далеко от мостков, вынырнула на миг детская ручка, только на миг, — и исчезла, скрылась под водой.

     Ергуш кинулся по берегу к тому месту, где дорогу загораживал соседний дом. Он земли не чувствовал под собой, птицей летел. Не рассуждая, слепо, стихийно. Бросился в воду, нырнул, поплыл изо всей мочи, обгоняя плывущие обломки деревьев и мусор. Одна мысль подгоняла его: разглядеть в мутной воде зеленый передничек… Схватить его сильной рукой, вытащить на берег…

     Течением прибило Ергуша к корням старой ольхи; Ергуш впился в них ногтями. Высунулся по пояс из воды, напрягая зрение, осмотрелся: где же передничек? Зеленый передничек?

     Вон он, мелькнул в глубине. Ергуш стремглав ринулся туда, схватил крепко, судорожно, его пальцы впились в мягкий животик. Вынырнул, таща за собой малыша. Вот уже круглое личико его поднялось над водой.

     Ергуш ухватился за берег канала, вылез, не выпуская из другой руки малыша. Положил ребенка на траву, сел, отдышался. Посмотрел на мальчика, схватил его за носик. Мальчик был теплый, но не дышал. Ергуш перевернул его вниз лицом, поднял за ножки. На посиневшем личике все не было никаких признаков жизни…

     Схватил Ергуш мальчика в охапку, побежал назад к деревне. Мальчишки неслись ему навстречу, и Штево Фашанга впереди всех.

     — Вон туда беги! — кричали ему. — На Верхний конец! Это Ви́лько Гала́й!

     И они повернули, побежали впереди Ергуша, показывая дорогу.

     Вилько Галай зашевелился, вода, булькая, потекла у него изо рта, он заплакал тоненько, закашлял.

     — Жив! — радостно закричал Ергуш и бегом ворвался во двор Галаев.

     * * *

     Мама Вилько Галая жила в большой сумрачной комнате. Громко причитая, принялась она раздевать малыша, положила на припечку, тепло укутала. Вилько сразу крепко уснул, на щечках у него выступил кровавый румянец.

     — Разденься, сыночек мой, высуши одежду, — сказала Ергушу мать Вилько.

     Ергуш ответил, что ничего, не замерзнет. Пойдет домой, там и обсушится.

     — Всего вам хорошего! — попрощался он с матерью Вилько и выбежал со двора.

     Сестренка Вилько, перепуганная и заплаканная, понурив голову брела домой. Она подняла на Ергуша большие восхищенные глаза.

     — Не бойся, жив, — тихо сказал он ей. — Только другой раз не ходи с ним к воде.

     Мальчиков уже не было перед домом, один Штево Фашанга поджидал Ергуша.

     — Где же твоя шляпа? — спросил он.

     — Вода взяла, — ответил Ергуш. — Не знаю, что теперь мама скажут.

     Шли они домой вдоль речки, высматривали уплывшую шляпу. Вода шумела, несла мусор и коряги, рассказывала о многом, только о шляпе Ергуша ни слова…
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Чтобы предупредить недоразумение, Ергуш начал рассказывать еще с порога:

     — Тонул один мальчик. Его зовут Вилько Галай. Я бросился за ним и вытащил!

     Мама с удивлением смотрела на мокрые Ергушевы следы.

     — Да ты весь мокрый! — с тревогой сказала она. — Раздевайся скорей!

     Ергуш отошел к печке, стал стягивать мокрую одежду, разулся. Он дрожал от холода. Рудко смотрел на него разинув рот, Анна украдкой хихикала: мокрый Ергуш казался ей очень смешным. Мама принесла сухую старую одежду, Ергуш переоделся и продолжал рассказ:

     — Этот Вилько свалился в канал. Я прыгнул в воду и сцапал его под корягой. А канал глубокий, меня так и несло. Вода холодная — ух! — Ергуш передернулся.

     Анна шепнула исподтишка:

     — Мама, а он шляпу потерял!

     А Ергуш на это сказал:

     — Тяжелый он был, как боров. Толстый, пузо — во какое! Я хотел вылить воду из него, на голову его поставил, а ничего не выливалось…

     Анна опять шепотом:

     — Шляпа-то новая, утопил, поди…

     — И совсем уж не дышал! — очень громко продолжал Ергуш. — Взял я его на руки — весит прямо сто кило. А потом вдруг как начал пищать! «Вот ваш сын!» — говорю я его маме. Они уложили его на печку спать. Красный сделался как кумач!

     Мама внимательно смотрела на Ергуша, слушала и молчала. Потом проговорила:

     — Надо было тебе обсушиться у Галаев. Будешь теперь кашлять! Ступай в постель.

     Ергуш послушался. Перебежал через заднюю горницу, через сени — в переднюю комнату, зарылся в перины. Перед глазами мелькали, тянулись черные нити. Под подушкой гудела вода, яростная, вся в пене. Несла обломки дерева, мусор, билась об корни ольхи. Сверкала, темная, как кофе, пела о плесах: «Плес ты мой, плес зеленый…» Ергуш, ухватившись за корни ольхи, глубоко опускался в воду. Тянулся к зеленому передничку в водяной глубине. Засыпал…

     Мама, задумчивая, сидела в кухне, говорила детям неторопливо, с расстановкой:

     — Ергуш смелый мальчик. Ничего-то он не боится. Но, господи, он как слепой бросается навстречу опасности… Ведь и сам легко мог утонуть!

     Потом она засмеялась и добавила:

     — Теперь щеголять ему в старой шляпе!

     Она подбросила дров в огонь и поставила на плиту воду — кипятить липовый отвар для Ергуша.
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Луга зацвели. Белел поповник, голубели колокольчики. Одуванчики по-прежнему заливали желтым половодьем склоны гор и сады.

     В саду пел пересмешник. Сначала как зяблик, потом как ласточка. Пересмеивал синичек, воробьев, жаворонков. Прикидывался дроздом или каменкой. То заверещит как сорокопут, то застучит мухоловкой. Маленький плутишка у всех ворует песни. Что ни услышит от других, сейчас же немного переиначит, немного приукрасит. И поет-заливается от зари до зари.

     Ергуш заслушался его пения, тихонько подкрался к ореху. Пересмешник, небольшая серая птичка, сидел на верхней ветке: смотрел на небо, на солнце. Пел он для солнца, для неба, пел деревьям, жизни, лугам под волшебным ковром цветов.

     Жить — прекрасно! Ергуш, босой, в коротких штанишках, с одуванчиком за лентой старой шляпы, искал себе место под солнцем. Куда пойти? К Ольховке или в кусты Вырубок? Ловить ли бабочек с красивыми узорными крыльями или искать птичьи гнезда в лесной чаще? Все так радует, так захватывает…

     То и дело останавливаясь, медленно переставляя ноги, склонив голову, переполненную приятными мыслями, побрел он через Гать к Котлу. Котел тихий, на месте водопада журчала тоненькая струйка. Круги разбегаются по спокойной глади воды.

     Вошел Ергуш в воду, стал шарить руками под прибрежными камнями, ловить маленьких форелей. Выкопал затончик у берега, пустил в него рыбок. На песчаной отмели нашел большую консервную банку, наполнил водой и в ней перенес рыбок в «теплицу», что протекала возле их сада. Смотрел, как рыбки прячутся в траве, в веронике, залитой водой, порадовался, что перенес их в чистую воду, в красивое место.

     Солнце поднималось над Прегибиной. Галки слетались, садились на ветви клена, росшего на склоне. Клен шумел молодой желто-зеленой листвой.

     Вышел Ергуш на Прегибину, стал продираться через кусты Вырубок, через непролазный орешник. Нашел гнездо черного дрозда. Насчитал в нем пять яичек, но руками не тронул, чтоб мать не бросила гнезда.

     Густые кусты широко разрослись на Вырубках. Ергуш пробрался через них к склону. По склону, над кустарником, усеянная острыми камнями, спускалась к деревне размытая водой дорога. По ту сторону ее, на крутом откосе, зеленели широкие полосы низкой травы, разделенные зарослями боярышника, кислицы, шиповника. Это место называлось Межи, и земля эта была общим владением деревни. Ергуш пересек первую, вторую, третью полосу кустов, поднялся на гору и остановился, разглядывая сверху долину.

     Слева, под крутым обрывом, лежала деревня, где жили Рыжик и Вилько Галай. Он видел фабрику и бревна у канала. Но дальше, за круглым пригорком, откуда утром встает солнце, виднелись крыши другой деревни. Наверное, она очень далеко, Ергуш не знал даже ее названия.

     Но самое дивное диво разглядел он в той стороне, куда ведет белая дорога, куда спешат Ольховка и все ручьи. Там, над большими домами, торчали в небо остроконечные башни. А домов как много! Сбоку дымили черным дымом высокие трубы. Прозрачная дымка лежала на крышах.

     — Город! — радостно догадался Ергуш.

     Зазвонили к полудню: цинги-линги, цинги-линги… В деревне, где живет Рыжик, сразу за фабрикой торчала маленькая деревянная колоколенка. Оттуда и несся тоненький звон.

     Ергуш побежал — как на крыльях полетел — под гору. Когда уходил из дому, мама чистила картошку. Может, на обед будут картофельные галушки с тертой брынзой…
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За сараем и козьим закутком, на склоне горы, росли частые деревья. Высокая черешня вытянулась выше всех, хотела понравиться солнцу. Крупные, сочные плоды ее рдели стыдливо. Прилетали черные дрозды, обклевывали их, улетали. Ергуш влез на черешню, закачался на самой верхушке. Потихоньку стал обирать самые красные ягоды. И маме отнес. Мама есть отказалась. Давно-давно, рассказала она, когда Ергуша еще не было на свете, умер у них ребеночек. Теперь он на небе. Если мама будет есть плоды, не дождавшись дня святого Иоанна, то ребеночек ее на небе целый год их не получит. Мама отдала черешни Рудко и Анне.

     Ергуш пожалел маму — черешни были такие сладкие! Жалел он и умершего ребеночка. Живет, бедняжка, на небе, где такие странные порядки… Ергуш сидел на галерейке, смотрел.

     Смеркалось. Вылетел майский жук, гневно жужжа, зигзагами закружил над двором. Вот перед ним забелела стена дома, жук задумал пробить ее головой. А стена оказалась твердой, — жук стукнулся, шлепнулся, упал на галерейку. Оглушенный, полежал на спине. Потом засучил ножками, перевернулся и сердито пополз вдоль стены. Мягкие прозрачные крылышки торчали у него из-под желтых надкрылий. Вот он остановился, пошевелил усами. Крылья задрожали — и жук взлетел. Метнулся выше дерева, в ту сторону, где еще алело закатное небо.

     Потом майские жуки угомонились, прилетели летучие мыши, размахивали черными парусами-крыльями, будто плавали в воздухе, пищали: «Цин, цин, цин…» Небо темнело; в траве стрекотали кузнечики.

     В канавке, где текла «теплица», завели свою песню болотные лягушки: «А как-наша-Каро-лина — что иска-ла, то наш-ла, у-у-у!» — хором заливались они. В саду, в густой траве, звенела лягушка-древесница: «Па-па, па-па, па!» Кликала древесница подружку свою, а та не отзывалась.

     А далеко где-то, у Прегибины, в дубовой роще, скрипела жаба. Низким, громким голосом. Может быть, играла на басах. А может быть, каталась на двери старого сарая. Или — так тоже может быть — ходила по траве, скрипела пересушенными сапогами…

     Таинствен весенний вечер, еще таинственнее ночь. Закуталась в черное, тихо сидит, не шелохнется. Вдруг из-за Волярки выкатилась большая луна. Круглая-круглая, полная. Все, что отрезали от нее, снова наросло, зажило. Раскалена луна, как плита над огнем. Розовый смех ее светится сквозь деревья.

     Ергуш идет спать. В передней горнице, на полу, в лунном свете, пляшут тени листьев. «Ти-дири, ти-дири», — начинает ночную песню соловей. Отыскивает мотив, пробует. Наверное, получится одна из самых прекрасных песен. Сидит соловей на Гати, на высокой ольхе, рокочет, пересыпает серебро и золото, камушки и мелкие монетки, все чаще, все чаще… Ергуш бросается в перины и слушает соловья через растворенное окно.

     Соловью из дубовой рощи отвечает жаба. Перебивает песню, поддакивает толстым голосом. Может быть, она простудилась, осипла совсем.

     Ергуш опускает голову, засыпает. Подушка, наверное, у него волшебная. Стоит только закрыть глаза — и сейчас же разливается под закрытыми веками свет, теплый такой, зеленовато-розовый. Видится Гать, высокие ольхи, на одной из них заливается соловей. Желтая жаба, та, что так скрипит, уселась под ольхой, смотрит на соловья, хриплым голосом жалуется: «Простыла я, кашляю вот, хриплю…» А там, через дубовую рощу, вьется тропа — хаживают по ней разбойники…

     Соловей смеется, щелкает, пересыпает золото и серебро. Меж стволов дубовой рощи, на самой груди Прегибины, мелькают, мелькают белые кабаницы разбойников…
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В глубине сада, со стороны Вырубок, густо разрослись кусты волчьего лыка. В углу забора они образовали зеленый шалаш: войдешь — и не видно тебя!

     Ергуш вырвал траву под навесом из волчьего лыка. Разровнял землю, убрал свой шалаш. В домике была прохлада, солнце почти не проникало сюда. Воробьи копошились в волчьем лыке, ссорились, дрались беспощадно. Ергуша они не замечали. Он лежал неподвижно, только смеялся про себя. Здесь можно вблизи наблюдать птичий народец, слушать их ссоры, чириканье…

     А захочет Ергуш — можно влезть на черешню, сорвать самые сладкие ягоды, дроздов отогнать.

     Полежал еще Ергуш и отправился к черешне. Черешня шуршала ветвями, косточки с нее так и сыпались. «Много дроздов слетелось», — подумал Ергуш. Обхватил ствол руками, уперся босыми ногами, стал руками перехватывать, ногами перебирать — карабкался, как обезьяна. Дерево закачалось.

     — Уронишь меня! — закричал сверху Рудко. — Дерево сломается, не выдержит!

     Ергуш удивился и подосадовал. Ишь, и этот постреленок уже лазит на черешню! Объест все незрелые черешни. Пузо у него большое, много вмещает…

     — И пусть ломается, — ответил он. — Мне-то что?

     Рудко, еще не опытный в лазании по деревьям, спустился на нижние ветки; руки-ноги у него дрожали.

     — Мамке скажу! — плаксиво бубнил он.

     — И говори, коли охота, — обрезал Ергуш. — Рвешь зеленые ягоды, ветки ломаешь…

     Рудко обхватил ногами ствол дерева и стал спускаться ползком, как медвежонок, бормоча себе под нос:

     — Жадина, все один сожрать хочет!

     Ергуш подумал и сказал:

     — Давай уговоримся. Ни ты, ни я не полезем, пока черешни не созреют.

     Рудко сполз на землю, уселся под деревом и заворчал:

     — Я-то не полезу, да ты полезешь. Знаю я тебя!

     — Если ты не полезешь, то и я не полезу! — убедительно возразил Ергуш.

     Рудко, довольный, ушел на кухню; Ергуш вернулся в свой зеленый шалаш. Опять лег.

     Сад пел, звенел птичьими голосами. Чирикали воробьи, щебетали ласточки. Зяблики звенели, пеночки повторяли свой вечный вопрос: «Где ты, где ты?» Колокольцами рассыпались коноплянки, щеглы славили солнце…

     Так пел весь сад — негромко, неумолчно. Навевал дремоту… Что бы еще такое сделать? Ергуш перевернулся навзничь, стал смотреть сквозь листву на чистое голубое небо. Черешни, черешни… Румяные, сочные ягоды так и манили…

     «Слазить, что ли, потихоньку? — решил он. — Рудко не увидит».

     Пошел. Косточки сыпались, листья шелестели.

     — У, воробьи, ненасытные глотки, все поклюют… — пробормотал себе под нос Ергуш и полез на черешню — легко, как мартышка.

     — Чего тебе, мамке скажу! — раздался наверху плач.

     Ергуш удивился. Постреленок-то опять на дереве! Слово не держит, обманывать научился, притвора!

     — Ну погоди, паршивец! — сказал он. — Сейчас раскачаю дерево, пусть валится с тобой вместе! Я тебя отучу обманывать!

     Он залез на самую макушку, стал раскачиваться, как птица на ветке. Рудко торопливо сползал вниз, в страхе шмыгал носом и сопел. Побежал на кухню жаловаться маме, что Ергуш не позволяет ему есть черешни. Он ревел в три ручья.

     — Не плачь, — сказала мама. — Я его отругаю.

     Славно сидеть на черешне! Легкий ветерок дует, ерошит волосы на лбу. Гладит ласково так. Прилетели воробьи, как к себе домой, сели на ветку, совсем рядом с Ергушем. Принялись было клевать самые сочные ягоды — и тут заметили мальчика. Пискнули, вспорхнули, бросились с дерева врассыпную.

     Третьего дня много новых ягод зарделось на черешне. Рудко их не тронул — не решился так высоко залезть, трусишка. С полшапки набрал Ергуш чудесных, сочных, розовых черешен. Надо так: закрыть глаза — и целую пригоршню в рот… Потом медленно давить их зубами… Сок, сладкий-сладкий, ароматный, брызнет на нёбо, зальет язык, наполнит весь рот… И тогда глотать прямо вместе с косточками!

     Полакомившись вволю, вернулся Ергуш в свой шалаш, повалился на спину, задумался. Стало жалко Рудко, которого захотел обмануть. Да пусть себе лакомится, бедный малыш, ведь и он, конечно, любит черешни…

     — Золотко мое, иди кушать! — позвала Ергуша мама; она стояла, посмеиваясь, у кроличьих клеток.

     Ергуш почувствовал насмешку в ее голосе. В сердце так и кольнуло. Обычно мама не зовет его так — значит, хочет посмеяться над ним. Наверняка этот хомячишка ей наговорил…

     Кровь бросилась ему в лицо; он высунулся из шалаша, крикнул в ответ:

     — Не пойду!

     — Будет тебе, иди, иди, — повторила мама, на этот раз уже без насмешки.

     Неприятно было Ергушу, однако он пошел. Едва плелся: губы надул, голову повесил, на лице темная туча.

     На столе, в оловянной мисочке, ждало его вкусное картофельное пюре, заправленное мукой. Такое блюдо разом излечивает все горести.
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      ПАЛЁ-ПАСТУШОК И МАТЁ КЛЕЩ-ГОРЯЧКА
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Рогачкой звали белую козу. Каждый год у нее рождалось по одному или даже по два козленка. Козлят оставляли у вымени четыре-пять недель, потом мама укладывала их в корзину и несла в город продавать. На вырученные деньги покупала что надо по хозяйству.

     А молоко Рогачки пила вся семья. Рогачка много ночей плакала по своим детям. Потом постепенно забывала, успокаивалась.

     Когда склоны гор начинали зеленеть, мама отводила козу в деревню, к деревенскому пастуху. Едва лишь ночь поднималась на крыльях и робко пробивался рассвет, к суконной фабрике, на пустырь, заваленный бревнами, сгоняли в стадо овец и коз.

     А когда всходило солнце, раззванивались колокольцы, щелкал кнут пастуха. Все стадо, с козами во главе, пускалось в путь по проселочной дороге, ведущей к кладбищу. Мимо кладбища, в гору по дороге, на склоны над Вырубками поднимались овцы и козы. Далекий им предстоял путь — на неведомые верхови́ны…[4]

     Сперва Ергуш с верхушки черешни наблюдал, как проходит стадо. В ленивом беспорядке оно тянулось по склону над Вырубками; белые и черные овцы мекали грубыми голосами, весело брякали колокольцы.

     Впереди овец бежали козы, белые и пятнистые, рогатые и безрогие. Вверх, вверх от дороги, по крутым тропинкам, длинной цепочкой, как гуси, друг за дружкой. Поднимались на дыбки, приплясывали на задних ногах возле кустиков. Разбредались назло по сторонам.

     Пастушок с курткой на плече бегал вокруг стада с длинным кнутом на коротком кнутовище. Покрикивал, камнями кидался. И когда он останавливался поглядеть на долину, розовый солнечный свет ложился на его лицо. Вот он махнул кнутом — щелк! Звук пролетел над долиной, отдался где-то на другой стороне. Это было очень весело.

     Растения вытянулись во всю длину, налились темно-зеленым соком; весна переходила в лето. Ергуш уже не смотрел с черешни, как гонят стадо над Вырубками, он сам вызвался отводить Рогачку в деревню. Каждый день, на рассвете. Пусть мама отдохнет.

     Коза выбежала со двора, выдоенная, легкая. Ергуш подгонял ее шляпой. Шляпа — остроконечная, ленты на ней давно нет, можно свернуть шляпу трубочкой и шлепать ею козу. И мчаться за ней, как на крыльях…

     Деревья не шелохнутся. В густых листьях, в сочной траве от крепкого сна просыпался покой — лениво, неохотно.

     Покой на всем, повсюду — умиротворение. Уже не поют луга каждый день новыми красками. Цветы не меняются. Их так много, что слились они в тихую, радостную гладь…

     Еле слышно шумит речка. Щебет птиц запутался в густой листве, стрекотание кузнечиков задушили травы. Родной хутор, Разбойничий Хоровод, отдыхает. Ждет горячего солнца, хочет мирно погреться на припеке. А Ергуш — беспокойный, как ветер, он не может тут оставаться.

     Добежали до деревни, свернули направо. Несколько овец и коз ожидало перед суконной фабрикой. Увидев их, Рогачка заблеяла, тряхнула хвостиком. Замедлила шаг и присоединилась к козам.

     В мелкую воду, широко разлившуюся в конце канала, забрели коровы — рыжие, белые и рябые. Некоторые из них мычали, подзывая телят, обмахивались хвостами.

     Возле коров на берегу стоит пастух в чистых белых ногави́цах[5], в коричневой кабанице. Лицо у него здоровое, румяное, под носом черные усы; он щелкает длинным кнутом, окликает коров:

     — Собоня! Цукрина![6] Куда? А ну обратно!

     Ергуш кинул взгляд на фабрику. Под большими окнами, составленными из маленьких стеклянных квадратиков в железном переплете, стояли мальчишки, разговаривали. Среди них был и пастушок с кабаницей на плече. В левой руке он держал большой бычий рог, а в правой — длинный кнут на коротком кнутовище. Он, видно, рассказывал мальчикам что-то секретное, поглядывая на Ергуша. Потом повернулся к нему, движением плеча откинул кабаницу на спину и крикнул:

     — Эй, мальчик, иди сюда! Скажи: чей ты?

     Ергуш подошел неторопливым шагом и ответил:

     — Меня зовут Ергуш Лапин. Живем мы вон там, на Разбойничьем Хороводе. — Он показал рукой.

     Пастушок оглядел его с ног до головы, улыбнулся:

     — На, потруби! — и подал ему рог.

     Мальчики смотрели с завистью.

     Ергуш приставил рог к губам, с силой дунул. Получился сначала тоненький звук, потом все мощней и мощней. Громко трубил Ергуш, во всей деревне слыхать было. Люди отворяли овчарни, выгоняли овец со дворов. Ергуш вернул рог, поблагодарил и спросил:

     — А тебя как зовут?

     — Меня зовут Палё, — сказал пастушок. — Палё Сте́ранка. А дыху у тебя много, сильно трубишь. Пойдем сбегаем за ягодами.

     И Палё Стеранка сорвался с места, побежал — только по́столы[7] замелькали — через мостик над каналом; Ергуш — за ним. Свернули вдоль канала, против течения. Там стояла большая мельница, перед нею росли диковинные деревья. Такие диковинные — Ергуш таких никогда и не видел. На ветках висели черные и белые пальчики. Сладкие, вкусные какие!

     Палё сказал, это древесная земляника.

     Стали сшибать их камнями, торопливо подбирать. Палё тревожно поглядывал на мельницу.

     — Надо быть начеку, — сказал он, — как бы нас не поймали. Не то поколотят и шляпу отнимут!

     Он швырнул камень — не попал. Ергуш поднял голыш величиной с кулак, нацелился в самую верхушку дерева. Сразу упало много ягод. Ергуш кинул еще раз — камень пролетел меж ветвями, что-то треснуло, зазвенело. Ергуш и Палё пригнулись, посмотрели туда, куда полетел камень: в маленькой сторожке, рядом с мельницей, зияло выбитое окно… Из сторожки выбежала старушка, подняла крик, озираясь во все стороны.

     — Уйдем, плохо дело, — сказал вполголоса Палё Стеранка и побежал по узкой тропинке, огибающей мельницу.

     Тропинку с одной стороны прикрывала мельница, с другой — стена срезанного холма. По этой стене росли частые кусты.

     Над каналом выше мельницы были проложены мостки. Вода под ними быстро мчалась, валилась на мельничное колесо. Мальчики перешли по мосткам, обогнув мельницу и фабрику.

     Тут Палё Стеранка остановился и сказал:

     — Вон тот человек около коров — это мой отец. Нельзя, чтобы они узнали, что мы воровали ягоды, не то выпорют меня. Они сильные — страсть!

     И он медленно, как ни в чем не бывало побрел к мальчикам под окна фабрики. Ергуш, надвинув шляпу на глаза — совесть у него была нечиста, — остановился поодаль.

     Овец и коз собралось уже много. И коровы заняли уже почти весь затон. Палё сказал, что еще подождут немножко и пойдут на верховины. К фабрике подошли еще несколько мальчиков, среди них Рыжик и еще один знакомый — тот самый, который грубее всех кричал на Ергуша на болоте. Он был невысокий, юркий, с колючими маленькими глазками. Вертелся, смеялся ядовито, всех задирал. Звали его Матё Клещ-Горячка. Все ему уступали — видно, не желали связываться.

     Рыжик закричал:

     — Ага, вот он, который лягушек боится! Матё, держи его! — И он показал на Ергуша.

     Матё Клещ-Горячка окинул Ергуша своим колючим взглядом, ехидно усмехнулся, двинулся к нему. Ергуш занял боевую позицию и сказал:

     — Не тронь, ты меня не знаешь!

     — Не бойся, Матё, я тут! — подзуживал Рыжик.

     Матё Клещ поднял руку, будто замахнулся на Ергуша. Тот отклонился. Матё, сердито осклабившись, провел рукой под носом и сказал:

     — Не бойся, малыш! Я просто нос вытираю.

     Он насмехался над Ергушем.

     Ергуш обиделся. Отошел к Палё Стеранке со словами:

     — Ну, я пошел домой. Не хочу с ними заводиться.

     Палё Стеранка смотрел на Ергуша, и в глазах его было сожаление: зачем Ергуш не отделал Клеща. Глаза Палё готовы были испепелить всякого, кто обидит Ергуша.

     — Не уходи, — сказал он. — Не позволяй им командовать. Ты имеешь такое же право быть тут, как и они…

     Матё Клещ опять подошел, замахнулся, провел рукой под носом. На этот раз Ергуш не уклонился. Схватил он Клеща за ворот, встряхнул и отбросил. Матё свалился в кучку овец, они всполошились, затопотали, бросились в стороны.

     — А ты тоже берегись! — приступил Ергуш к Рыжику. — Мне только разозлиться!

     Глаза у него сверкали.

     — А я что, я ничего, — кротко ответил Рыжик.

     — Эй, берегись! Разойдись! — крикнул Матё Клещ из-за бревен, сжимая в руке горсть камней.

     Мальчики мгновенно разбежались, оставив Ергуша одного.

     — Не вздумай швырять, Матё, не то и я начну! — воскликнул Палё Стеранка, став между врагами. — Больно ты уж заносишься!

     Шла мимо старая женщина, вмешалась:

     — Славно, нечего сказать! Ишь передрались, стыд какой! Не смей мне! — Она строго погрозила Клещу. — А ты ступай со мной! Посмотрим, посмеет ли он бросить в нас камень!

     Ергуш, хоть и недовольный — ему было стыдно, что он не кончил боя, — сразу послушался. Слова старушки были как материнский приказ: тот недостоин жить, тот проклят, кто ослушается его. Старушка взяла Ергуша за руку, повела по дороге.

     — До свиданья, Палё! — крикнул он пастушку.

     Палё помахал ему шляпой и начал собирать свое стадо. За ним двинулся его отец — он принялся выгонять коров из воды, покрикивал на них. Матё Клещ, красный от ярости, грозился камнем вслед Ергушу:

     — Ну погоди, жаба! Еще встретимся.

     Мальчики, собравшись под фабричным окном, стали в кружок, обсуждая происшествие.
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      НА БУДАЧЕВСКОМ ДВОРЕ
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— Ты с озорниками не связывайся, — говорила Ергушу старушка. — Матё Клещ — отпетый. Нет у него мамки, нет души, нет сердца. У мачехи растет.

     — Я его не боюсь, — пробормотал Ергуш.

     — Знаю, — отрезала старуха. — Драться умеешь, да стоит ли — с хулиганом-то? А ты чей?

     — Лапиновский я. Вон там живем. Зовут меня Ергушем.

     — Вот как? Значит, сынок крестницы моей? Ну постой, пожалуюсь я на тебя! Хорош родственничек! — Она вошла к себе во двор, таща Ергуша за руку. — Пойдем, молока напьешься.

     Ергуш ступил во двор. Навстречу им выскочил огромный пес пепельной масти по кличке Казан. Обнюхал Ергуша, Ергуш почесал у него за ушами. Казан махнул хвостом, лбом ткнулся в колено Ергушу. Это было изъявление дружбы.

     — Ты поосторожнее с ним, он злой, — сказала крестная.

     Она привела Ергуша в сени, усадила на лавку. Принесла ему крынку с кислым молоком:

     — Хлебай!

     И вышла во двор.

     Ергуш любил кислое молоко. Пил, сколько в живот влезло. Пес уселся рядом, серьезный и величественный. Украдкой косил глаза на Ергуша.

     Ергуш вышел, когда уже не в силах был больше пить.

     На просторном дворе стояли две телеги: простая и с бортами. Пахло овечьим навозом. Слева тянулись овчарни, теперь пустые. Справа всю длину двора занимал жилой дом. А сзади помещались коровник и конюшня. Большой рубленый овин замыкал двор.

     Во дворе кудахтали куры, бродили вперевалку утки. Крякали хрипло, таинственно. Погружали клювы в навозные лужи, копались, непрестанно что-то искали.

     В коровнике лежал один теленочек — беленький, с рыжими пятнами. Коровы ушли на пастбище. Теленок смотрел на Ергуша грустными водянистыми глазами. Ергуш стоял в открытых дверях, разговаривал с ним. Теленок тихонько мычал.

     В конюшне две упитанные буланые лошади пережевывали сечку. Фыркали, ударяли копытами в настил. Ергуш видел: конюшня большая, много стойл. Наверное, здесь живет много лошадей, только сейчас их нет дома.

     Из овина слышались странные звуки: чак-чак-чак… Звуки были неровные, слабые. Ергуш приоткрыл ворота, скользнул в овин. Там была крестная. Она крутила колесо соломорезки, резала солому. Ей было трудно.

     Ергуш молча встал к машине с другой стороны, к большому колесу. Ухватился за ручку, начал крутить быстро, сильно. Крестная не выдержала, отпустила ручку, сказала:

     — Ого, сила у тебя как у мужика! Хороший растет работник. Крути!

     Ергуш скинул кабаницу, взялся как следует. Ножи соломорезки зачавкали часто, равномерно. Крестная проворно развязывала снопы, укладывала, подавала солому. Из-под ножей потоком лилась золотая сечка.
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К обеду во двор въехали две пары лошадей, запряженные в простые телеги, без бортов. Одна пара гнедая, другая буланая. На лбу у лошадей белые лысины.

     На телегах сидели три сына крестной Будачи́хи и старый работник. Они выпрягли лошадей, отвели в конюшню и пошли обедать.

     Крестная наполнила галушками глубокие миски. Ергуша домой не отпустила — подала ему тоже миску и деревянную ложку. Стали есть, выскребали миски ложками. Сидели на лавках вокруг большого стола. А работник То́маш ел за отдельным столиком у двери. У него была самая большая миска. Он горбился над ней и покряхтывал.

     У ног Томаша возился со своей миской Казан. Он быстро опорожнил ее, стал вылизывать, миска под его языком крутилась юлой. Полизал дно, а там уже ничего нет. Потянулся, зевнул и медленным шагом удалился во двор — спать в тени под телегой.

     За столом никто ни слова не проронил. Сыновья крестной Будачихи оглядывали Ергуша, только глазами расспрашивали. Он тоже молчал, работал ложкой да украдкой поглядывал на Будачей. Прикидывал, что за люди, сильные ли…

     Старший, Ондрей, носил под носом короткие темные усики. Хмурился. Такой взрослый, а не женат. Наверное, он очень сильный, самый сильный из братьев. Грудь у него широкая, походка грузная.

     Среднего звали Яно; этот все улыбался добрыми глазами. Лицо у него было бритое, нос длинный, с горбинкой. Он приветливо смотрел на Ергуша.

     Младший, Йожо, был щеголь. Сапоги начищены, рубашка — как снег. Хотел, видно, нравиться девушкам, на Ергуша почти не обращал внимания и гордый был, как породистый конь.

     Длинноносый Яно доел первый и сказал:

     — Бревна мы свезли под самый лес. После обеда пойдем лошадей купать. Пойдешь с нами? — обратился он к Ергушу.

     — Пойду! — ответил тот.

     — Это сын моей крестницы. Солому резать помог мне, хороший работник.

     Ергуш покраснел от похвалы. А крестная прибавила еще:

     — Не подпускайте его к Пе́йо, как бы не лягнул.

     Все встали. Длинноносый Яно взял с собой Ергуша.

     — Пойдем, — сказал он. — На речку пойдем.
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Яно вывел из конюшни пару буланых с лысинами на лбу и сказал:

     — Это мои кони, Фе́ро и Ми́шо. Возьмись за гриву, вскочи и держись хорошенько.

     Ергуш левой рукой ухватился за гриву Феро, подпрыгнул, навалился на спину лошади и сел верхом. Яно вынес ведро, положил в него скребницу и гребень, взял Феро и Мишо под уздцы и повел со двора, весело посвистывая.

     Лошади, упитанные, здоровенные, как колоды, шли валко. Мишо время от времени притирался боком к Феро, придавливая ногу Ергуша. Ергуш терпел, ничего не говорил. Думал: «Подстегнуть бы коней, галопом бы поскакать, чтоб пыль столбом… Полететь вихрем…»

     Лошадиная спина была широкая, Ергушу пришлось сильно раскорячить ноги. «Хоть спи, как в постели», — думал он про себя.

     Миновали бревна перед фабрикой, подошли к каналу. Яно вскочил верхом на Мишо, погнал лошадей в воду. Они упирались, однако вошли. Камни на дне загремели под тяжелыми копытами. Вода была неглубокая, под брюхо лошадям.

     Яно запел песню и повернул коней вниз по течению. Вышли из канала в речку. Она разлилась широко, и здесь было еще мельче. Только под ольхой было глубоко — в том месте, где Ергуш поймал за зеленый передничек Вилько Галая. Тут они повернули к берегу и остановились. Яно засучил штаны выше колен и спрыгнул в воду. Ергуш соскользнул за ним. Яно привязал лошадей к корням ольхи и крикнул:

     — Мама родная, вода-то как лед! — протянул Ергушу ведро: — Поливай, только на голову им не лей. Этого кони не любят.

     Ергуш стал зачерпывать воду ведром и обливать лошадей. Они встряхивались, фыркали, ударяли ногами.

     Вокруг лошадей закружились слепни. Садились им на ноги, на пах. Лошади подергивали мускулами. Ергуш бил слепней ладонью. Шлеп! Шлеп! Слепень, оглушенный ударом, падал в воду, вода относила его. Потом он потряхивал крыльями, взлетал, носился над водой, пока не забывал, что с ним случилось, и опять возвращался к коням.

     Мишо то и дело загребал передней ногой.

     — Но! — кричал ему Яно. — Повалиться хочешь, бездельник!

     Ергуш шлепал, поливал коней. Короткая шерсть их ерошилась, слипалась в косички под струями воды. Яно расчесывал ее скребницей и гребнем. Под конец гладил ладонью, и шерсть блестела как зеркало.

     Выкупанных лошадей отвязали, сели на них и поехали вброд по воде. Когда вышли к фабрике, Яно подхлестнул своего Мишо, за ним поскакал Феро. Ергуша стало подбрасывать, зубы застучали. Дух захватило, закололо в пояснице. Но он стиснул зубы, держался, молчал из упрямства. Яно оглядывался на него, смеялся весело:

     — Не боишься? Душу вытряхнет…

     — Не боюсь, — проговорил Ергуш и заставил себя улыбнуться…

     Лошадей поставил в конюшню. Теперь можно было и отдохнуть. Ергуш был больше не нужен. Он поблагодарил крестную Будачиху за обед и бегом пустился домой, на Разбойничий Хоровод.
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Мама сердилась:

     — Где это видано? Носишься с утра и к обеду не явился! Бродяга!

     Ергуш объяснил: будачевская крестная его забрала. Трудно ей было солому резать. Помог ей. Она дала ему молока и целую миску галушек. Галушки вкусные были, с брынзой и шкварками.

     Анна ухмылялась противно, оглядывала Ергуша, его ноги и руки. Повертелась вокруг него и сказала:

     — Навозом воняет! Хоть сейчас в работники!

     Ергуш покосился на нее, зубы стиснул, ничего не сказал. Непонятый, сердитый, повалился навзничь на лавку.

     Рудко сидел на пороге. Строгал палочку тупым ножом и усмехался так же противно. Рад был, что Ергушу досталось.

     Мама наполнила миску зеленой фасолью, поставила на лавку.

     — Ешь, — сказала она. — А крестной моей матери и вперед помогай…

     — Мы и на лошадях ездили, — продолжал Ергуш, лежа и глядя в побеленный потолок. — Коняги у них толстые, как свиньи. Я на Феро ехал, вот так ноги пришлось расставить! — Он показал, как надо было расставить ноги, и угодил пяткой в фасоль. Фасоль была горячая. Ергуш обжегся, вскочил.

     — Зачем сюда поставили? — плаксиво закричал он. — Всю ногу обварил теперь!

     Мама так и затряслась, удерживаясь от хохота. Знала, что фасоль вовсе не так уж горяча, чтоб обжечь. Анна смеялась громко, Рудко подскакивал от радости.

     — Нечего ржать! — сердито крикнул Ергуш.

     Он схватил миску с фасолью и жадно съел.

     В кухне стемнело. С юга наплывали тяжелые тучи, ветер рвал деревья.

     — Гроза идет, — сказала мама.

     Ергуш вышел в сад. Теплый вихрь теребил волосы, обдувал голую грудь под расстегнутой рубашкой. Рубашка надулась, как шар. С деревьев падали отломанные ветки. Птицы укрылись, и не видно их. Брызнул дождь — большие редкие капли. А потом сразу хлынул как из ведра. Ергуш спрятался в сарай, стал смотреть на ливень.

     Туча играла зеленоватыми отблесками. Громыхал гром, молнии взблескивали, похожие на длинные кнуты. По двору плясали маленькие водяные колпачки.

     Плескалось, журчало, гремело. Вспыхивало мгновенно и темнело снова. На берегу Ольховки молнией срезало большой сук у вербы. Еще сильнее припустил ливень. Трава полегла, ручейки грязной воды зазмеились по двору. Мама зажгла в кухне сретенскую свечу, тихонько молилась.

     Быстро промчалась гроза, исчезла за горами. Синее небо заблестело в лужах, земля запахла хлебом. В скошенном саду распрямилась мелкая травка, засверкала свежими соками.

     Ергуш заметил в саду что-то странное, черное, как бархат; оно шевелилось в молодой траве под деревьями. «Наверное, дрозд, — подумал он. — Крылья намокли, не может летать».

     Он перепрыгнул через плетень и, прячась за деревьями, шаг за шагом стал подкрадываться. Взял шляпу в обе руки, бросился вперед, растянулся на животе. Под шляпой что-то возилось, отчаянно трепыхалось. Что-то сильное, мускулистое. Ергуш недоумевал: что бы это могло быть? У птицы нет такой силы…

     Сунул руку под шляпу, нащупал. Теплое… Обхватил пальцами — ворочается, извивается, лапками царапается. Вытащил — маленькая свинка! В черной бархатной шубке. Сопит, ножками дрыгает, просится на землю. Побежал Ергуш в дом, положил свинку в кухне на пол. Анна взвизгнула, вскочила на лавку. Рудко заревел.

     — Пусти его, пусть живет, — сказала мама. — Это крот. Ловит жуков, червяков — полезный.

     Ергуш вынес крота в сад, положил на траву. Крот заработал лапками, зарылся мордочкой — ушел в землю. Осталась после него только небольшая дырочка.
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После дождя прибежал Нацко, запыхавшийся, нетерпеливый.

     — Я нашел гнездо, — сказал он, — большущее, как четверик[8]. Там, наверное, ястребы.

     Помчались, шлепая по лужам босиком. Напрямик — через Гать, через мостик выше Котла. Через сад на Катрене, через поляну Волярку — к самому Леску. На исполинской липе, высоко, у тройного развилка сучьев, темнело что-то круглое, загадочное… Однако никакие ястребы над деревом не вились.

     — Может, сидят в гнезде, — шепнул Нацко. — Лезь ты, я боюсь ястребов.

     Ергушу все это было подозрительно. Он внимательно разглядывал развилку — казалось, что это вовсе не гнездо. Ствол липы был мокрый, руки и ноги будут скользить. Неохота ему было лезть на этого великана.

     Нацко покорно сказал:

     — Ладно, я полезу. Ты будешь виноват, если они на меня налетят…

     Он полез, охая и причитая. Перебирался с ветки на ветку, как молодая обезьяна. Когда он был уже недалеко от гнезда, крикнул вниз:

     — Если будут птенцы, я дам тебе только одного! Это я их нашел!

     Он взглянул вверх и нахмурился. Посидел нерешительно на ветке и, бормоча что-то себе под нос, начал спускаться.

     — Струсил? — спросил Ергуш.

     — Да не струсил… Это просто шишка!

     На развилке липы вздулся огромный нарост.

     Ергуш хохотал, потешался от души. Подхватил Нацко, помог ему слезть.

     Тут что-то просвистело мимо них, ударилось в липу и упало наземь. Посмотрели — камень; круглый, как куриное яйцо.

     — Кто швыряется? — Ергуш огляделся.

     Опять свист. Камень пролетел меж стволов, с тупым стуком упал, зарылся в землю. Нацко стащил шляпу, смял ее в кулаке и хотел было броситься наутек.

     — Не беги, — остановил его Ергуш. — Ответим тому, кто бросает. Научим, как себя вести!

     Они выскочили из Леска.

     На той стороне Волярки, у самой Ольховки, возле Гати, какой-то мальчишка то нагибался, то вновь выпрямлялся. Вот он покрутил рукой, закружился, бросил; еще один камень с шумом полетел в сторону Леска.

     — Я его вижу! — шепнул Ергуш и бросился бегом через поляну.

     Нацко вприскочку — за ним.

     Когда они приблизились, мальчишка перестал швыряться. Поджидал их, ядовито ухмыляясь. Ергуш сразу узнал его: Матё Клещ-Горячка. Тот, что без матери, без сердца…

     — В кого кидаешься? — с угрозой спросил Ергуш.

     — В мух! — отрезал Матё Клещ и еще противнее осклабился.

     Ергуш и Нацко стали смотреть, что он делает. Он постоял-постоял, поднял голыш, вложил в пращу. Раскрутил ее, сам закружился, подпрыгнул, метнул. Камень со свистом пронесся над Леском на огромной высоте — маленький, как мушка.

     — Эй ты, который лягушек боится! — сказал Матё Ергушу. — Иди сюда, научу метать камни пращой!

     Ергуш подошел, остановился в двух шагах от Матё. Нацко не доверял ему — остался на месте.

     — Вот гляди! — стал показывать Матё. — Берешь камень, вкладываешь его сюда, в петлю. Раскрутишь и бросаешь. — Он размотал пращу, вложил в нее большой камень. — Вон туда смотри, в небо!

     Ергуш задрал голову, ждал молча. Матё Клещ раскрутил пращу и ударил Ергуша камнем. Ергуш упал, у него в глазах потемнело. Очнувшись, схватился за левый локоть. Боль была нестерпимая, он встать не мог. Нацко суетился вокруг него, плакал, причитал. Матё Клещ, со своими колючими глазками, со своей ядовитой улыбкой, зачерпнул воды шляпой, стал лить Ергушу на голову. А сам все ухмылялся — сил нет, до чего противно.

     — Говорил я, мы еще встретимся! — сказал он. — Со мной не связывайся!

     Матё схватил Ергуша под мышки, попытался поднять. Нацко перестал хныкать, принялся помогать ему. Поставили Ергуша на ноги, повели по краю поляны, вдоль сада. Ергуш едва брел, ноги у него дрожали.

     — Ты, может, и сильный, — ехидно говорил Матё Клещ, — да я-то злее. Ни на что не гляжу, я и убить могу.

     Ергуш молчал, стараясь идти самостоятельно. Ноги перестали дрожать, ступали увереннее. Попробовал руки — сила возвращалась. И боль в локте проходила. Они были уже возле верб, на том месте, где зимой со Штефаном Фашангой отводили воду на поляну. Тут Ергуш вырвался — злость закипела в нем, — схватил Матё, приподнял, бросил в канаву. Матё воткнулся лицом в ил. Нацко заплакал, захныкал, заметался над канавой.

     Матё Клещ выбрался из канавы. Лицо у него было все в иле, только колючие глазки сверкали. Он завизжал нечеловеческим голосом, рванулся к садовой ограде, вырвал из нее камень с голову величиной. Визг перешел в рев, он кинулся к Ергушу — остановился в двух шагах. Поднял камень, но не бросил: хотел обмануть, заставить Ергуша уклониться и тогда поразить его. С дикой злобой смотрел он ему в лицо.

     Ергуш, слегка побледнев, не спускал глаз с камня. Не двигался. Он уклонится тогда лишь, когда Матё швырнет. В последний миг. Не раньше — раньше будет ошибкой.

     Матё Клещ взревел еще громче, хриплым голосом. Пригнулся, метнулся вперед — бросил…

     Огромный камень мелькнул перед самыми глазами Ергуша — он мгновенно лег лицом вниз. Камень пролетел мимо, Матё Клещ кинулся прочь. Ергуш стрелой пустился за ним, догнал, схватил за плечи.

     — Убью! — срывающимся голосом орал Матё.

     — Нет, — спокойно сказал Ергуш. — Не убьешь.

     Он помолчал и добавил:

     — Я тебя обижать не стану, у тебя мачеха.

     И, отпустив Матё, вернулся к Нацко.

     Матё Клещ стоял понурившись, смотрел в землю. Потом вдруг бурно заплакал и побрел через Катрену. Всхлипывая, он свернул к реке, умылся. И затих. Посидел на камнях, потом пошел обратно к вербам. Лицо у него было серьезное, застывшее. Под вербами Ергуш и Нацко мыли в канаве ноги.

     — Давай дружить, — сказал Матё, подойдя к Ергушу.

     На лице у него уже не было злобной ухмылки. Он протянул Ергушу руку.

     — Я тебе больше не верю, — тихо сказал Ергуш. — Ты со спины нападаешь.

     — Честное слово, не буду! — воскликнул Матё. — Давай подружимся, никого тогда не будем бояться…

     Ергуш принял его руку.

     Вечерело. Сумерки ложились на мокрую траву. Бойцы провожали друг друга домой. Насвистывали, смеялись — как смешно они подрались. Больше этого никогда не будет…
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      ГУСИНЫЕ ЛАПКИ
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Матё Клещ-Горячка свистел под забором. Удивительно умел он свистеть отрывок из разбойничьей песенки — с трелями, с переливами. Трудно было подражать ему.

     Ергуш вышел на дорогу; мальчики начали шептаться, секретничать.

     — Я двух гусей убил, — доверительно рассказывал Матё. — Никому не говори! Плавали они на воде, целое стадо. Я выдернул жердину из фасоли — и швырь! Гуси — кто куда, будто пальнули в них. А двое крылья раскрыли, шеи вытянули, и понесло их водой…

     Матё руками размахивал, показывал, как было дело. Улыбался ядовито.

     Ергуш смотрел на него в недоумении.

     — Я знаю, чьи гуси-то были, — продолжал Матё. — Лавочниковы! Я ему недавно камень на крышу закинул, нечаянно. Выскочил, гадина, да как хвать меня палкой! Вот я ему и отплатил.

     — Гуси не виноваты, — возразил Ергуш. — Зачем же ты их-то?

     Но Матё был недоступен жалости.

     — Зато лавочнику вред, — сказал он и посмотрел на дорогу. — Завтра праздник Тела господня, можно в город сходить.

     — Пойдем! — обрадовался Ергуш. — Я дома спрошусь.

     Матё убежал в деревню, домой. А к вечеру вернулся, засвистел под забором. Знакомый неподражаемый свист… Три раза принимался он свистеть, Ергуша вызывал.

     — Плохо дело, — зашептал тревожно. Его бледное лицо белело в сумерках. — Лавочница видела, как я гусей убил. Шла по берегу, вытащила их. Отнесла к моей мачехе…

     — И что?

     — Ничего, — осклабился Матё. — Я сказал, что они забрались в огород, фасоль потравили… Пойдем со мной! Мачеха, ведьма, жрать мне не дает, хоть с голоду помирай!

     Ергуш представил себе ведьму-мачеху — худущую, с крючковатым носом. Зубы у нее торчат, глазищи как луковицы. Ворочает глазищами, искры мечет, у котла стоит, кашу варит. Надо спасать Матё! Оглянулся — нет ли кого на дворе. Пошел с Матё. Шмыгнули мимо загородки на Гать, через мостик выше Котла, вверх по реке пошли. За Катрену. Направились они к огородам.

     — Вот он, наш! — сказал Матё. — Ты растопырь три пальца, на земле отпечатай, будто следы. А я общиплю, что можно.

     Ергуш стал отпечатывать на земле следы гусиных лап. Матё общипывал листики молодой фасоли. Работали усердно, то и дело оглядываясь — не подходит ли кто в темноте.

     — Довольно, будет. Я тебя провожу, — выпрямился наконец Матё Клещ.

     Возвращались они той же дорогой.

     — А к утру будь готов. Я вот так просвищу.

     И он повторил свой свист, с трелями, с переливами. Скрылся в темноте.
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      СОВЕТ У ФАБРИКИ
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В тот же вечер собрались мальчики у фабрики. Были там Рудо Рыжик и Палё Стеранка, пастушок. Не было Матё Клеща-Горячки. Штево Фашанга прибежал с опозданием, возбужденно стал рассказывать:

     — Видел я страшное сражение… Ергуш Лапин бился с Матё Клещом. Одной рукой победил его, головой в канаву сунул. Только ноги торчали…

     Мальчишки ахнули. Необыкновенное событие!

     А Штево продолжал:

     — Нет, меня они не заметили — стоял я за вербами. Так и дрожал от страха…

     Стали рассуждать: Матё Клещ, конечно, опасный человек. Может, он не так уж и силен, зато от злости прямо слепнет. Ему и убить ничего не стоит, с ним никто не заводится… Но Ергуш Лапин, конечно, сильный. Может, сильнее всех…

     Рослый веснушчатый мальчик, Йо́жо Кошальку́ля с Верхнего конца, не признавал превосходства Ергуша.

     — Ергуш Лапин? — сказал он. — Пусть-ка со мной попробует! Так его об землю трахну, что разум выскочит!

     А Имро Щепка-Левша, паренек постарше, хотя и тщедушный, поморгал глазами и ответил:

     — Чего расхвастался? Не знаю я тебя, что ли, трусишка? Ты только болтать горазд!

     Он схватил Йожо Кошалькулю за нос, пригнул его книзу и подергал. Мальчишки засмеялись; Йожо Кошалькуля шмыгал носом. Медленно, как тень, побрел он прочь. Неприметно, без звука. На мосту через канал он ускорил шаг и скрылся в вечерних сумерках.

     — Терпеть не могу, — сказал, моргая, Имро Щепка-Левша. — Сам мухи боится, а бахвалится!..

     Тут в окно фабрики ударился камень — как раз над головами собравшихся. Тотчас и второй отскочил рикошетом от стены; третий стукнулся об землю, подскочил и лег у их ног.

     — Камнями швыряется, — сказал Рыжик и закричал в темноту: — Ладно, щенок, запомним!

     Йожо Кошалькуля перестал бросаться и побежал к себе, на Верхний конец.
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      ЧТО ВИДЕЛИ В ГОРОДЕ
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Рудко тоже просился в город. Ревел и канючил, Ергуш не мог его оторвать от себя.

     — Никуда меня с собой не берет… А я не устану… Я б ему зато камушки отдал, которые у речки насобирал…

     Он хлюпал носом и ужасно жалел сам себя.

     — Ну ладно, — сказал Ергуш. — Так и быть, возьму! Но если устанет — брошу на дороге, пусть его мухи сожрут…

     Мама принарядила Рудко, лицо ему мокрым полотенцем вытерла, причесала желтые волосенки.

     — Держитесь за руки, — сказала она. — Нынче в городе много будет народу, как бы Рудко не потерялся.

     Матё Клещ свистнул под забором. Ергуш взял Рудко за руку, вышел с ним из калитки.

     — Не бери ты его! — сказал Матё, показывая на Рудко. — Только мешать будет.

     — А ну его, хнычет с утра, хомячишка сопливый, — сердито ответил Ергуш. — Пусть идет, но уж я его погоняю!

     Рудко не испугался. Пошли. Солнышко светило, роса мерцала в траве. Отражала солнечные лучи, брызгала ими в глаза. В чистом утреннем небе кружились со щебетом ласточки.

     — Я с самого вчерашнего обеда не ел, — рассказывал Матё Клещ-Горячка. — Мачеха не давала. И спал в курятнике, с курами…

     Ергуш посмотрел на Матё: действительно, одежда у него помятая, грязная. Жалко стало. Остановился.

     — Наша мама тебе кофею дадут! — сказал он.

     Матё улыбнулся, рукой махнул:

     — Не надо! Я брюкву стащил. Большущую, как голова. Всю съел… А мачеху не обманешь, — продолжал он. — «Ходила на огород, говорит, гуси фасоль не жрут, это ты ее общипал. Лавочнику пришлось за гусей целых три гульдена отдать. Теперь сказала, ты должен их заработать и вернуть». Жрать не дает…

     — А ты из дому уходи, работать ступай, — посоветовал Ергуш.

     — Поступлю, только сейчас не могу еще, — возразил Матё. — Не справлю еще мужскую работу.

     Их обгоняли мужики и бабы, принаряженные, — в церковь шли. Сзади, далеко, послышалось пение: из деревни двинулась процессия. В клубах пыли шагали верующие, направляясь в город. Алые и желтые хоругви высоко поднимались к небу.

     — Пойдем скорее, — сказал Матё. — А то догонят, зубоскалить начнут.

     Мальчики зашагали быстрее, взяли Рудко за обе руки. Он старательно семенил ножками, не жаловался. А дорога длинная была. Ноги устали, руки повисли. Медленно приближались они к городу.

     — Это Га́мор, — объяснил Матё. — Здесь пекарские ученики живут, драться любят. Ну, со мной-то никто не осмелится…

     Грязные, покосившиеся дома с запыленными окнами потянулись вдоль улицы. Пошла мостовая, выложенная каменными торцами, твердая, неровная. У ворот стояли пекарские ученики, обсыпанные мукой, курили окурки. Кривые тонкие ноги, бледные лица.

     — Это пекари, — сказал Матё. — У них ноги кривые.

     За Гамором началась узкая улица с высокими домами. Улица чистая, ровная, как ладонь. Асфальтом залитая. По ней в обе стороны шли люди, торопливо, будто не в себе. Шагать стало легко, подковки звякали об асфальт.

     — А это уж город, — сообщил Матё. — Пойдем на бульвар, солдат посмотрим.

     Матё Клещ, хоть и мал был, хорошо знал город. Дома неуютно ему было, с малых лет шатался где придется. Парады в праздник Тела господня он видел в прошлые годы.

     Свернув в узкий переулок, он вывел своих спутников на бульвар.

     В тени старых лип длинной шеренгой выстроились солдаты. Подтянутые, чистые, в голубой форме. Ружья к ноге, правая нога чуть выдвинута вперед. Перед строем прохаживался военный, тонкий, как шест, в высокой черной фуражке, с саблей на боку. Он курил и глядел сердито. Матё Клещ сказал, что это офицер.

     Вокруг солдат толпились мальчишки. Озоровали, гонялись друг за другом. Некоторые играли в расшибалочку — кидали камешком в монетку на земле. Кому удавалось перевернуть монетку, тот ее и выигрывал.

     На скамейках сидели старики, женщины и маленькие девочки.

     Вот офицер остановился, крикнул что-то. Солдаты приставили ногу, стукнули каблуками. Офицер опять закричал, и разом все ружья — шлеп, шлеп — вскинулись на плечо. Команда, еще команда, солдаты сняли ружья с плеч, приложились — тррах!

     Ергуш вздрогнул, а Рудко свалился на спину и заревел.

     — Как я испугался! — смеялся Ергуш, заткнув уши. — Так трахнуло, просто оглушило! — Стал поднимать Рудко. — Чего валяешься, поросенок! Велел ведь я тебе не плакать…

     Рудко сморщился, но реветь перестал. Испуганно смотрел на солдат. Вздрагивал при каждом движении ружей. Выстрелят — он опять свалится… Закрыл уши руками.

     В одном конце бульвара возвышались две большие церкви. В другом конце стояли высокие дома с большими дверьми. Из церквей вышли толпы людей, с пением, с хоругвями. На звонницах тяжко загудели колокола.

     Солдаты дали еще два залпа, потом стреляли еще. Рудко всякий раз ежился, вздрагивал, но не падал. И реветь боялся — терпел.

     Толпа увлекла мальчиков на площадь.

     Перед домами стояли алтари, много их было, и у каждого молились священники. Крестный ход — длинный, конца не видно — обходил площадь, останавливаясь у каждого алтаря. Впереди шли прелаты. Старые — под балдахином, помоложе — с колокольчиками и кадилами; они кадили и кропили святой водой. Вся дорога была усыпана цветами.

     Все любопытно, много шуму, оживление большое, но нет в этом никакой радости. Нет здесь мирных деревенских просторов, по которым броди босиком по траве и цветам. А то на спину ляг, гляди в высокое, глубокое небо… Там голова не гудит, и ноги легки, несут тебя как на крыльях, и не чувствуешь даже…

     А тут все ходят обутые. Теснятся, сбиваются в кучи, кричат, а зачем — неизвестно. И поваляться негде.

     Не сговариваясь, будто ноги сами несли, шаг за шагом выбрались мальчики с площади. Брели, прихрамывая — ноги, непривычные к обуви, опухли и болели. Скорей бы за город, хоть разуемся, думали они.

     Через Гамор шли босиком, шлепали подошвами по каменным торцам. Ботинки, связав за шнурки, перекинули через плечо. И сразу усталости как не бывало. Будто тяжесть какая свалилась. Из ворот выбежал головастый, лохматый, смешного вида пес. Сивая шерсть свешивалась ему на глаза. Пес мотал ушами, отбрасывал шерсть с глаз — она мешала ему видеть. Ехал мимо пекарский ученик на велосипеде. Пес стал кидаться на велосипед, залаял в шутку. Пошалить захотел.

     Ученик прицелился и хлопнул пса корзинкой по загривку. Лохмач замотал головой, уши заболтались, как тряпичные, заскулил. Шмыгнул со стыда к своим воротам.

     Матё залился неприятным, лающим хохотом. Его маленькие глазки искрились злой радостью. Он подпрыгивал, хватался за живот. Подбежал к воротам, хохоча громко, насмешливо, оскорбительно.

     Лохмач обиженно залаял, прыгнул на Матё, зубы оскалил.

     Ергуш протянул руку.

     — Домой! — крикнул он, показывая на ворота. — Выпороть бы тебя, злобная псина!

     Он строго смотрел на собаку, глаза его сверкали.

     Пес отвернулся, поджал хвост, поглядел искоса на Ергуша и стыдливо уполз под ворота.

     Ергуш вошел за ним, стал отчитывать:

     — Срам какой! На людей бросаешься как бешеный!

     Пес сидел на задних лапах, клонил голову, смиренно поглядывал на Ергуша.

     — Ну, поди сюда.

     Лохмач подошел, сказал что-то Ергушу горловым ворчанием: не виноват, мол, он, это его обижают. Ергуш погладил его, почесал за ушами:

     — Ты хороший, хороший, ушастый лохматик…

     Похлопал его по голове и ушел.

     Пес вылез из-под ворот, сел и долго глядел вслед Ергушу — пока видеть мог.

     — Нельзя смеяться над собакой, — выговаривал Ергуш Матё Клещу. — Она этого не выносит. Сейчас обидится и обозлится…

     — А я ее камнем! — сказал Матё Клещ.

     Ергуш возразил:

     — Зачем обижать без причины…

     Дошли до конца Гамора. Там стояла кузница. Мальчики остановились посмотреть. Горнило было погасшее, холодное.

     На дворе перед кузницей мастер колотил ученика. По лицу хлестал неизвестно за что. Побив ученика, мастер, красный от гнева, ушел за кузницу.

     Парень остался на дворе, мрачный, злобный. Он сопел, утирал нос.

     — Даже богу не позволю бить себя! — вдруг яростно закричал он. — Я не мальчишка сопливый!

     — А мастер-то поколотил его! — шепнул Матё Клещ Ергушу, и злорадная усмешка снова заиграла у него на лице.

     — Чего глаза пялишь, сволочь! — накинулся парень на мальчиков.

     Матё бросился наутек. Парень подскочил, ударил Ергуша кулаком по носу.

     Потемнело у Ергуша в глазах. Прислонился к верее, на мгновение обеспамятел. Открыл глаза, посмотрел вокруг — парня на дворе уже не было. Матё, бледный от волнения, стоял рядом. Рудко весь трясся от испуга.

     — Я его знаю, — сказал Матё, и голос у него дрожал. — Это Ма́ртин. Он мастера не слушает, вот и бьют его…

     Ергуш ощупал нос; крови не было. Только переносица пылала, болела.

     — Ну ничего, пусть пройдет мимо нашего дома, — с угрозой промолвил он. Потом тихо добавил: — Не стоит в город ходить.

     И пошел домой.
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      НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА
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После обеда мальчики собрались у фабрики. Рудо Рыжик сказал:

     — Пошли к погосту в лапту играть. — И он показал кожаный мяч. Сам сшил и набил конским волосом; твердый был мяч, как камень.

     Тщедушный Имро Щепка-Левша, который дергал за нос Йожо Кошалькулю, принес крепкую лапту — ручку от старой метлы. Здорово годится по мячу бить. Имро, моргая из-под своей шляпчонки, сказал:

     — Мало нас. Двое матками будут, а этих молокососов только пятеро. Ни бить не умеют, ни бегать.

     Левшой Имро прозвали потому, что все он делал левой рукой. Имро оглядывался — не подходит ли кто еще.

     Йожо Кошалькуля, тот, веснушчатый, которого дергали за нос и который потом камни швырял, сказал, сглотнув слюну:

     — Наш отец как возьмут да как ударят лаптой — до неба мяч долетит!

     Имро Щепка и Рыжик презрительно посмотрели на него.

     — Дурак! — сказал ему Яно Чернильница, толстый заика. Щеки у него были круглые, как шары. Прозвали его «Ду́нчо»[9] или еще «Свиная голова».

     Штево Фашанга, сосед Ергуша, плюнул и насмешливо добавил:

     — В жизни не слыхал такой чепухи! Вот уж дурень так дурень.

     Штефана прозвали «Бубенчик», потому что он прославился тем, что воровал овечьи колокольцы. Он воровал их со страстью — в деревне, в поле, где только мог.

     Йожо Кошалькуля ничего не ответил. Только таращил глаза да глотал слюну. И впрямь как дурачок.

     Адам Те́лух, сын лавочника, был мальчик болезненный, хотя и толстобрюхий. Он посмотрел на Верхний конец и воскликнул:

     — Матё Клещ идет!

     Все оглянулись, но Матё Клещ-Горячка свернул за мельницу. Нелюдимый был, всех сторонился. Ненависть его грызла. Как встретится с ребятами, сейчас же начнет всех задирать и обижать.

     — Да ну его, — без улыбки сказал Имро Щепка.

     Самым младшим среди ребят был Гу́сто Красавчик — мальчуган здоровый, краснощекий, замкнутый и недоверчивый. Он стоял в сторонке, слушал одним ухом разговоры. Подбирал с земли плоские камешки, подбрасывал. Его прозвали «Мазила».

     Со стороны пастушьей хижины, на том берегу, затрубила труба, защелкал кнут. Выдоенные, отдохнувшие коровы подходили лениво, сбивались в кучу перед фабрикой. Пришел отец Палё, дядя Стеранка, загнал коров в воду.

     Колокольцы брякали вяло, сонно. Кучки овец, жавшихся друг к другу, плелись к бревнам. Овцы низко клонили головы, сопели, останавливались. Жара наводила на них сон, они искали облегчения в собственной тени.

     На том берегу показался подпасок Палё Стеранка, в круглой шапочке, в постолах, с кабаницей на плече. Белые широкие штаны его так и слепили глаза на ярком солнце. Он трубил в рог, щелкал кнутом, подгонял овец к фабрике.

     Из дома при дороге вышел Якуб Фе́киач-Щурок — коренастый паренек с уверенными движениями. Побежал к фабрике.

     — Щурок идет! Щурок! — негромко оповестили друг друга мальчики.

     Щурок был старше всех. Ходили слухи, что он самый сильный, очень опасный. У него тоже злая мачеха. С ним лучше не вступать в драку. Он даже Матё Клеща не боится, дерется с ним не на жизнь а на смерть. И в мачеху недавно бросил ведро с помоями. Мать у него умерла, когда он был маленький. Отец его всегда пьян и бьет Якуба.

     Якуб Фекиач-Щурок подбежал, прищурил правый глаз:

     — Давай бог счастья! Пошли?..

     — Можно, — ответил Рыжик, — только подождем еще немного.

     По дороге бежала белая коза Рогачка. Ее гнал Ергуш, босой, шляпа в руке. Пригнал к фабрике, заговорил с Палё Стеранкой.

     — Эй ты, который лягушек боится! — окликнул его Рыжик. — Пойдем с нами играть в лапту!

     Ергуш весело подбежал к ним.

     Якуб Фекиач-Щурок прищурил правый глаз, оглядел Ергуша.

     — Пошли! — сказал.

     Все двинулись к погосту. Палё Стеранка с завистью смотрел им вслед.
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      ИГРА
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Между старым и новым кладбищем была ложбинка, вымытая, наверное, давним половодьем. Она была ровная, чуть покатая к деревне и поросла густой низкой травой. В будние дни дети пасли там гусей.

     На краю этой ложбинки мальчики стали в кружок. Якуб Фекиач-Щурок подбросил крейцер:

     — Орел или решка?

     Рыжик крикнул решку — угадал. Выбрал Имро Щепку-Левшу; Фекиач — Йожо Кошалькулю.

     До тех пор бросали монетку, пока всех на две партии не разобрали, включая маленького Густо Красавчика. Ергуш попал к Якубу Фекиачу в последней паре: его не знали. Фекиач-Щурок еще раз бросил монетку. Рыжик не угадал, пришлось его партии водить.

     Игра началась. Ергуш подхватил лапту, подбросил мяч, ударил. Мяч взлетел высоко, упал далеко, на откос, покатился вниз. Мальчики смотрели с удивлением. Ергуш не торопясь обежал город, вернулся. Партия Рыжика все еще искала мяч. Фекиач-Щурок прищурил глаз, дружески улыбнулся.

     — Сильный ты, — сказал он. — Будешь бить тройку…

     — Подавай! Беги! Беги! — кричали ребята.

     Якуб Фекиач добил мяч только до края ложбины, до того места, где начинался подъем. И это был самый дальний бросок. Ергуш бил в два раза дальше. Рыжик злился, никак не мог поймать мяч.

     Ударил Адам Телух-Брюхан, сын лавочника. Мяч угодил прямо в руки команды Рыжика. Бежать вокруг города выпало Ергушу — так, чтоб его не осалили мячом. Он помчался, то пригибаясь, то отскакивая в сторону, петлял, как заяц, — в него не могли попасть.

     — Я так не играю! — вскипел Рыжик. — Еще чего, до ночи водить! Ты выбрал лучших! — попрекнул он Якуба Фекиача.

     — Переиграть! Выбирай сначала! — кричала вся партия Рыжика.

     Теперь вместо Рыжика маткой стал Ергуш. Он выбирал игроков в очередь с Якубом. Бил он далеко, носился птицей, невозможно было его осалить. Стоило ему крикнуть своим: «Беги!» — мальчишки кидались сломя голову — побаивались его, слушались. Даже Фекиач-Щурок, не боявшийся никого, смотрел на него кротко, водил терпеливо, ничего не говорил. Рыжик, игравший вместе с Ергушем, держался почтительно. Мяч он отбивал едва за черту.

     По проселочной дороге, за погостом, Палё Стеранка гнал своих коз и овец. С завистью смотрел он на играющих. Помахал шапочкой Ергушу и скрылся за поворотом.
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      ВТОРОЙ СОВЕТ
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Вечерняя тишина опустилась на деревню. Ребята опять собрались у фабрики. Прислонясь к нагретой солнцем стене, говорили о последних событиях. Кто как отбивает мяч, кто проворный, кто как бегает. Дальше всех бьет Ергуш, он и бегает лучше всех. Но неизвестно еще, может, Якуб Фекиач-Щурок сильнее. Он, может, самый сильный.

     Якуба Фекиача не было среди них. Не было и Матё Клеща. Подпасок Палё Стеранка высказал такое мнение:

     — Сильнее всех, наверное, Ергуш. Якуб Фекиач не такой сильный, зато вспыльчивый, как черт. Как озлится, глаз свой прищурит и давай лупить по чем попало. А Матё Клещ? Тот слаб, как муха. Злой только, как змей. С ним никто порядочный и связываться не хочет.

     Йожо Кошалькуля не соглашался с ним. Сплюнув, он сказал:

     — Ергуш Лапин только нос задирает. Стоит мне захотеть, и я с ним в два счета управлюсь. И мяч я отбивать могу, как наш отец. Только у меня живот болит. И ночью так болел, что я на руках ходил…

     Имро Щепка-Левша сказал:

     — Опять врешь! — и ткнул его в грудь согнутыми пальцами.

     Йожо Кошалькуля медленно повернулся и побрел прочь. И вскоре снова полетели камни, задребезжали фабричные окна.

     — Йожо швыряется! — сказал Имро Щепка. — Ну, погоди же!

     Все мальчишки, сколько их было, бросились вдогонку за Йожо Кошалькулей. Прогнали на Верхний конец.
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      В ЗНОЙНЫЙ ДЕНЬ
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Мама наварила каши и послала Ергуша за молоком — в деревню, к крестной. Ергуш взял с собой маленького Рудко.

     — Держитесь за руки да поскорее обернитесь, — наказывала мама. — Скажите крестной: я, мол, прошу…

     — Знаю я, как разговаривать, — сказал Ергуш. — Не маленький.

     Пошли, хлопая босыми ногами по белой пыли. Солнце жарило, пыль была словно раскаленная. На краю деревни, возле корчмы, где жил Адам Те́лух-Брюха́н, держался приятный холодок: исполинские ясени и раскидистые липы отбрасывали тут на дорогу широкую тень. Липы пахли медом, пчелы жужжали в сладкой тени.

     У ворот Будачей лежал на мостках Казан, огромный мохнатый пес. Он спал, положив голову на передние лапы, дышал в пыль. Выдул ямку. Он приоткрыл глаза, увидел Ергуша, встал, зевнул, замахал хвостом. Подбежал к Ергушу, взгромоздился передними лапами на плечи ему, лизнул в лицо.

     — Отстань, чумовой, — с укоризной сказал ему Ергуш, вытирая лицо; длинные усы Казана были в кислом молоке.

     Рудко боялся Казана, не хотел войти во двор. Сказал, подождет на дороге.

     Ергуш вошел; крестная была в кухне.

     — Нет у нас молока, сынок, — сказала она. — Все вышло.

     Ергуш собрался уходить.

     — Погоди, — удержала его крестная. — Напейся жи́нчицы[10].

     Она повела с собой Ергуша. Увидела Рудко на мостках и его позвала. Отворила железные двери в амбар. Приятная прохлада, полумрак… — Жинчица в деревянной бадейке пахла кислым, вызывая оскомину.

     — Мы еще называем ее «псярка», — сказала крестная. — Жажду хорошо утоляет.

     Помешала ее поварешкой — жинчица бродила, пенилась. Крестная зачерпнула два ковшика, подала мальчуганам. Ергуш выпил залпом. Сильно била в нос жинчица, даже слеза прошибла. Рудко пыхтел, медленно управлялся со своим ковшиком, но тоже выпил до дна.

     — Отведу мальчишку домой, — сказал Ергуш, — и приду после обеда солому резать.

     — Хорошо, сынок. — И крестная проводила ребят со двора.

     Зной стал еще удушливее, пыль обжигала подошвы. Липы у корчмы тяжко благоухали, жужжание пчел сделалось глуше.

     Мальчики побежали поскорее домой.

     — Нет у них молока, — сообщил Ергуш маме.

     — Неправда! — проворчал Рудко. — У Казана все усищи в кислом молоке!
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      ТРУД
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Хорошо было у Будачей. Крестная подкладывала солому. Ергуш крутил соломорезку. Упарится Ергуш — крестная велит ему сбегать в амбар, напиться кислой жинчицы. Ергуш пил «псярку», ремень на животе распускал.

     Вечером вернулись сыновья Будачихи с То́машем. Ергуш помогал выпрягать лошадей. Длинноносый Яно подсадил его на толстого Феро, взял лошадей под уздцы и, насвистывая, повел к речке поить.

     Когда вернулись, Ергуш помог Яно вычистить конюшню, смешать сечку с отрубями и запарить кипятком. Яно замешал сечку, вывалил в ясли своим лошадям. Натолкал сена за решетку — пусть кони ночью пощипывают для забавы. Похлопал ладонью Феро и вышел посидеть на галерейке.

     В сумерках по мосткам затопотали овцы, вошли во двор. Блеяли — больно им было оттого, что молоко переполнило вымя. Смотрели на Яно, звали: подои нас, хозяин, вымечко у нас совсем разбухло…

     Теснясь, зашли овцы в овчарню. Ягнята и бараны отделились, потянулись в соседнее помещение.

     Яно сходил за подойником и уселся на пороге овчарни. Крикнул Ергушу:

     — Иди, подавать будешь!

     Ергуш схватил овцу, подвел к Яно, повернул ее к нему и стал держать. Яно взялся за вымя, направил соски в подойник, стиснул. Подойник он придерживал ногами — не ровен час, лягнет овца, молоко прольет. Овечка заблеяла — больно ей было. Молоко брызгало, циркало в подойник. Овца подняла хвостик, Яно отодвинул ее, чтоб черные «орешки» не попали в подойник.

     — Дура! — рассердился Яно.

     Через некоторое время Ергуш опять придвинул к нему овцу, и Яно стал доить. Вымя сделалось мягким, боль прошла. Овца больше не блеяла, стояла терпеливо.

     В овчарне уже стало темно. Ергуш на ощупь искал неподоенных овец. По очереди подводил к Яно.

     — Еще одну найди, — сказал Яно, — последняя будет тридцатая. Мы двадцать девять подоили.

     Ергуш нащупал в темноте полное вымя у одной овцы, схватил ее, потащил. Овца брыкалась, слюной брызгала. Но Ергуш держал ее крепко, сильной рукой повернул непокорную, подтащил к Яно. Яно тронул вымя, оттолкнул, засмеялся.

     — Это баран! Сам дои, если хочешь!

     Он встал и сам нашел последнюю овцу.

     На ужин была картошка на сале. Запивали простоквашей. Мужчинам полагалось еще и по куску сала; Ергушу положили на тарелку грудку творога.

     — Спать можешь со мной, — сказал ему носатый Яно. — Хорошо нам будет в овине — как на барской кровати!

     Яно встал, сказал всем:

     — Доброй ночи!

     Ергуш поблагодарил за ужин, попрощался и пошел с Яно.

     Отворили дверь овина, посидели на пороге перед сном. Яно запел тихо, жалостливо:

     
      
       Эй, отворика-ка, милая, двери,

       Мне в лицо студеный ветер веет…[11]

      

     

     Долго пел он про милую и разбойника. Ночь залегла вокруг тихая, темная. Звенели комары, попискивали летучие мыши. Белая кошка пролезла под телегой, взбежала по лесенке на сеновал.

     — Ну, пошли спать, — сказал Яно. — Завтра рано подыматься.

     Обошли соломорезку и взобрались на солому — под самую крышу. Яно дал Ергушу коврик; долго пристраивался, шуршал соломой. Ергуш завернулся в коврик, зарылся в солому, глаза зажмурил…

     Над овином звенели комары, попискивали летучие мыши. Лежала надо всем тихая ночь.
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      УКРОТИТЕЛЬ
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Любопытными глазами заглядывал рассвет через щелки в двери овина.

     Яно зашуршал, завозился в соломе, выбрался из своего гнездышка, разбудил Ергуша.

     — Вставайте, молодой барин, коли хотите крестьянином быть! — сказал он.

     Соскользнули с соломы, вытрясли соломинки из-под рубашки. По примеру Яно Ергуш тоже отправился к речке — умыться студеной водой. Сбросили рубахи, вошли в воду по колени. Обливались до пояса, переступали в воде.

     — Будешь легкий, как птица, когда хорошенько ополоснешься, — молвил Яно, приглаживая мокрые волосы ладонью. — А теперь пошли коней кормить.

     Лошадям задали овса, чтоб сильней были в работе. Ергуш чистил конюшню, сгребал навоз, выносил к навозной куче. Конюшню подмел, посыпал сухими опилками. Яно чистил коней скребницей, наводил глянец щеткой с короткой щетиной. Большим гребнем расчесал желто-белые гривы и хвосты. Лошади стояли терпеливо.

     Крестная позвала:

     — Идите есть, пора скотину выгонять!

     — Сейчас! — гаркнул Яно.

     Лошади вздрогнули, мотнули головами, удивленно посмотрели на хозяина: не понимали, зачем кричит.

     На весь дом вкусно пахло шкварками: их принесли на стол вместе с нарезанным хлебом. Несколько чистых кружек стояло вокруг кувшина с парным молоком. Все уселись, стали есть шкварки с хлебом, запивая молоком. Работнику Томашу отделили самую большую порцию.

     На дворе брякали колокольцами коровы, позванивали бубенчиками овцы.

     — Собо́ня, пошла пастись! — кричала на корову крестная; она погнала скот в деревню.

     Трубил пастух, нетерпеливо щелкал кнутом — слышно было даже в доме.

     — Вот как мы сделаем, — предложил старший сын крестной, Ондрей. — Ергуш, добрый работник, пусть едет с Томашем на Ямки картошку окучивать. Мы же все поедем за дровами, свезем их во двор.

     Яно взглянул на Ергуша:

     — Мама тебя не заругают?

     — Не заругают!

     — А пойдешь?

     — Чего ж не пойти?

     Яно согласился.

     — Вы, старый, присматривайте, как бы с ним чего не случилось, — наказывал он Томашу.

     Томаш проворчал что-то под нос.

     Стали запрягать — от сытости силы прибавились. Томаш положил в легкую телегу плуг, сечку, овес, мешок с сеном. Вернулась крестная, подала Томашу узелок:

     — Это вам на двоих. Поедите на завтрак. Обед сама принесу… Приглядывайте за парнишкой-то.

     Томаш, сутулый, старый великан, посмотрел сердито, ничего не сказал. Поворачивался он медленно — ленив был.

     Сели в телегу: Томаш впереди, Ергуш сзади. Яно провожал их взглядом:

     — Держись, работник!

     Он смеялся, грозил шляпой Ергушу.

     Выбежали со двора, проехали немного по дороге, свернули к кладбищу и стали подыматься в гору по крутой дороге, по бокам которой поднимались высокие откосы. Выше, выше, вот они уже над Вырубками… Ергуш видел всю деревню — вон овцы и козы перед фабрикой, вон коровы в речке; коровы двигались — их сгонял пастушонок Палё.

     В глубокой долине, далеко от деревни, среди больших деревьев сада белел дом. Из трубы шел дым. Ергуш представил себе: мама, в светлом платочке и таком же переднике, стоит у плиты, варит кофе. Кофе пахнет, на дворе кудахчут куры. Мама хмурится, думает: «И где это его носит? Бродяга негодный…» Ергуш жалеет, что нельзя так крикнуть, чтобы мама услыхала: «Тут я! Еду с Томашем окучивать картошку! На самые на Ямки!»

     На крутом подъеме Томаш и Ергуш спрыгнули с телеги. Лошади надрывались, тяжело дышали, напрягали мускулы на толстых ляжках.

     — Н-но, Пе́йко! Эржа, старая шельма! — покрикивал Томаш.

     Эржа, темно-гнедая кобыла, обманывала как могла. Семенила ногами, будто идет быстро, а постромки не натягивались и валек болтался у самого колеса. Томаш нет-нет да и стегнет ее кнутом.

     — Старая она, — вдруг развязался язык у Томаша. — Купили мы ее в той деревне. — Он показал на глубокую долину к северу, под черным, густым лесом на горе. — Шельма проклятая, везти не хочет… Н-но, дармоедка! — И он хлестнул кобылу.

     Взобрались на Ямки: каменистая пустошь с глубокими вымоинами. Это сильные ливни так ее обезобразили. Местами, на маленьких клочках ровной земли, росла густая темно-зеленая трава. Там и сям были разбросаны кусты боярышника и шиповника, лохматились кизил и кислица; кусты опутывало цветущее волчье лыко.

     Выше, по склону, — скудные полоски, огороженные хворостом. Из желтого суглинка тянулась тонкая картофельная ботва. Томаш завернул лошадей к ограде, разбросал хворост, погнал лошадей на траву внутри ограды. Остановил телегу, подпер колеса камнями.

     — Приехали, — сказал он, сняв шляпу и утирая лоб. — Давай выпрягать.

     Распрягли лошадей — пусть попасутся на траве. Кони нагнули головы, хомуты соскользнули им на уши. То и дело взбрасывая хомуты, стали щипать траву.

     Томаш взял узелок с завтраком, сел, развязал, принялся за еду: сыр и сало с хлебом. Молча жевал, уставившись в пространство.

     Далеко внизу, под Ямками, спал на раннем солнышке город. Туман и дым стлались над красными крышами. Кресты и золоченые шары на шпилях костелов горели как звезды.

     — Будешь? — спросил Томаш Ергуша, хотя в узелке уже ничего не осталось — Томаш доедал последнее.

     — Не голоден я, — ответил Ергуш. — Ешьте на здоровье.

     — Эржа! — закричал на кобылу работник. — Чего не пасешься?

     Эржа действительно не щипала траву. Она вскидывала голову, шевелила ушами, ноздри ее подрагивали. Кобыла фыркала, повернувшись к темным лесам, к деревне, где ее купили. Оттуда тянуло легким ветерком…

     — Эржа!

     Заржала тоненько, запрыгала, оборвала вожжи. Длинными скачками перелетела межу, перемахнула через ограду, мелькнула по лужайкам — и скрылась из виду в чаще кустарника.

     — Стой! Стой! — орал Томаш.

     Он отшвырнул пустой платок, бросился за лошадью — побежал так, что из-под каблуков комья летели.

     Не догнал. Кобыла ушла. Томаш вернулся угрюмый, злой.

     — Убью я ее когда-нибудь, — сказал он. — Конюшню свою почуяла, дармоедка. Тащись теперь за ней в ту деревню.

     Глаза его так и сверкали, брызгали слюни.

     — А ты поди напои Пейко — вон туда, наверх, в Студеную яму. Попаси его, пока вернусь. Да не садись на него, он щекотки боится, — наказал он Ергушу.

     Надвинув шляпу на брови, Томаш отправился по следам Эржи — навстречу утреннему ветерку.

     Ергушу стало смешно. Ленивый Томаш сам на себя работу накликал. Ему бы только есть да спать, ни о чем он не заботится. И где эта самая Студеная яма? Никогда Ергуш о ней не слышал. Ну да как-нибудь найдет…

     Пейко спокойно пасся, знать не хотел вздорную Эржу. Ергуш поймал его, похлопал по шее. Снял с него упряжь, оставил только недоуздок. Упряжь спрятал в кустах и повел коня за ограду, по каменистой тропинке, по склону вверх.

     Тропинка привела в большую, корытообразную ложбину. Посередине темнела трава, длинной гирляндой тянулись кусты. На склонах ложбины торчали большие валуны, реденькая травка пробивалась меж камней. Много вилось здесь тропинок — узеньких, извилистых, усеянных козьими и овечьими орешками. Пусто, безлюдно… Вон на валуне каменка сидит. Пискнула, улетела. Мелкие камни гремели под копытами Пейко, будили эхо.

     Ергуш шел, поджимая пальцы, — так больно резали, жгли подошвы острые камешки. Остановился у большого камня, задумчиво посмотрел на коня. «Ну и пусть боится щекотки, — подумал он. — А я попробую…» Он влез на камень, доходивший Пейко до брюха, ухватился за гриву и сел верхом — как приклеился.

     Пейко вздрогнул, заплясал, подался назад. Заржал, вскинулся на дыбы, перебирая в воздухе передними ногами.

     — Но! — крикнул Ергуш, хлопнул ладонью коня по шее; он крепко, судорожно держался за гриву, сжимал ногами конские бока.

     Пейко выплясывал, скакал боком, крутился, ржал. Ергуш не дал себя сбросить. Пейко попытался укусить седока за ногу — Ергуш ударил его ладонью по морде:

     — Но!

     Пейко еще раз взвился на дыбы, потом заржал и помчался вскачь, понесся вихрем по узенькой тропке вниз, в ложбину. Скользил по осыпающимся камням, но не падал. Камни брызгали в стороны, вспугнутые каменки порхнули прочь.

     Ергуш цепко держался, и радостно ему было. Волосы развеваются, ветер бьет в лицо… Лететь, лететь быстрее, еще быстрее! Он подгонял Пейко, похлопывал по шее.

     Так домчались они до водопойных колод, наполненных чистой водой. Стало быть, эта ложбина и есть Студеная яма. Ергуш потянул за недоуздок, Пейко остановился, тяжело дыша. Понюхал воду, пофыркал, роя землю передней ногой. Принялся пить, подрагивая мускулами. Щекотно ему было оттого, что на спине у него сидел Ергуш.

     Вода в колоды стекала по узеньким желобам — целые струи прозрачной воды. Желоба выходили из каменного домика без дверей. Там, в хижине, и был таинственный источник.

     Пейко пил, успокаивался. Реже вздрагивала его спина — привык к седоку.

     Ергуш озирался вокруг. В этом тихом краю, где-нибудь по ту сторону ложбины или в стороне от нее, наверное, пасутся овцы. А пасет их приятель Ергуша, Палё Стеранка. Найти бы его, поболтать бы с ним…

     Он повернул Пейко, приказал:

     — Поехали!

     Шагом погнал коня по тропинке, выводящей из Студеной ямы на противоположный склон.

     Пейко вспотел — трудно было идти в гору, — но шел, слушался.

     С той стороны над Студеной ямой простирались луга — широкие, ровные, как ладонь. Голубели и желтели на них горные цветы. Стояли вразброс одинокие черешни, кивали ветвями. За лугами буковая роща поглощала солнечный свет.

     — Полетаем, пока Томаш не вернулся! — сказал Ергуш Пейко и погнал его по лугам — мимо черешен, к буковой роще, потом вправо, вдоль опушки. Конь бежал все медленнее, медленнее, вот и шагом пошел. От буковой рощи веяло тишиной, холодок крался по траве.

     Потом буковая роща сменилась хвойным лесом. Старые ели, покрытые лишайником, пихты сплетались ветвями, шумели, шептали легенды о разбойниках, о крылатых вороных конях. О кладах, зарытых в землю, заросших мохом…

     Здесь луга пошли всхолмленные, пересеченные полосками высоких кустов. Орешник, граб, боярышник, бледно-зеленые рябины с бархатными листьями. С пригорка на пригорок перелетали сороки. Снижались широкой дугой, трясли длинными хвостами, стрекотали. В лесу верещала сойка-орешница. Ни души человеческой…

     Травянистые проплешины доходили до леса. Одним клином луг всползал на остроконечную вершину. Ергуш остановил коня — мороз пробежал у него по спине. Таинственный лес без конца, без края… Не увидишь здесь человека, голоса его не услышишь. Извечная тишина. Только дикие птицы кричат, бранятся, сердятся на Ергуша, зачем нарушил покой древних гор…

     Повернул Ергуш коня, галопом пустил его вниз. Оглянулся — нет, ничего не гналось за ним. А хоть бы и гналось — пусть-ка попробует догнать…

     — Нн-но, Пейко! Лети во всю мочь!

     Пейко заржал, понесся так, что Ергуш чувствовал близость земли. Деревья мелькали, высоко взлетали комья земли из-под копыт.

     У Студеной ямы Ергуш попридержал коня, объехал ложбину слева. Здесь кончались луга; их сменили корявые кусты боярышника, редкая травка, каменистые осыпи. Крутой был склон, ступать приходилось осторожно.

     Пейко фыркнул, остановился, мотнул головой, вздрогнул.

     — Спокойно, Пейко! — Ергуш похлопал его по шее.

     Среди кустов позванивали бубенчики, высовывались, двигались козьи рожки.

     — Но!

     Пейко сделал несколько шагов вперед и наткнулся на овец; овцы затопотали, бросились в кусты — скрылись…

     — Я тебя, овечья твоя душа! — раздался где-то недалеко голос Палё. — Иди сюда сейчас же!

     Ергуш почувствовал, как запела радость у него в груди. Соскочил он с коня, повел его на голос — быстро, нетерпеливо. Уже не обращал он внимания на острые камни, резавшие босые ноги.

     Палё стоял у куста, ножом вырезал узоры на кнутовище. Увидев Ергуша, рассмеялся во все горло, подбросил шляпу, охваченный бурной радостью, гикнул молодецки — овцы и козы перепугались подброшенной шляпы.

     — Ергуш, ты откуда тут взялся?! — Палё подбежал, стиснул ему руку.

     — Ходил коня напоить да тебя искал. А тебя нет и нет!

     Рассказал, как приехали с Томашем окучивать картошку. А Томаш, ленивый как пень, все ел да ел, пока Эржа не убежала…

     Палё хохотал, подпрыгивал, подбрасывал шляпу.

     — Ты иди на Ямки, — сказал он. — Я стадо наверх отгоню, а потом вернусь. Через час буду там. С богом!

     Ергуш пошел вниз, ведя Пейко за недоуздок. Шел и размышлял о дружбе. Странно как. Вот Матё Клещ-Горячка, несчастный мальчишка, у которого злая мачеха, хотел дружить с ним. И Ергуш с радостью принял его дружбу, потому что жалко ему Матё. Но с Матё быть как-то нехорошо. Все время чувствуешь, будто рядом с тобой человек, которому все не по сердцу…

     А вот с пастушонком Палё совсем другое дело. Смотришь на него, смотришь, а он — на тебя. И ничего не говоришь, а хорошо тебе. Так хорошо, как в раю…

     На Ямках еще никого не было. Ергуш пустил коня пастись, но сначала обтер его пучком травы. Шерсть у Пейко слиплась от пота.

     К полудню явился Томаш на кобыле, угрюмый и злой. Ноги свисали у него по бокам лошади, сам он сутулился, а кобыла вся прогнулась под его тяжестью, тяжело дышала.

     — Там и была, стерва, в конюшне своей, — грубо пробормотал Томаш, кулаком замахнулся на Эржу; она дернулась, голову вскинула.

     Быстро запрягли лошадей в плуг, начали окучивать. Ергуш погонял, Томаш шел за плугом.

     Прошел мимо с овцами Палё, помахал Ергушу. Увидел — занят приятель делом, скрылся за пригорком. Не хотел мешать.

     Солнце близилось к вершинам, когда появилась крестная с корзинкой на спине. Сгорбившись, с трудом взбиралась она в гору. Принесла им две большие миски картофельных оладий, хлеба, сала и полный кувшин кислого молока. Томаш сейчас же пустил лошадей на траву; даже от плуга не отпряг — так спешил есть.

     — Но каково работается? — с улыбкой спросила крестная.

     — Хорошо! — ответил Ергуш, загребая оладьи деревянной ложкой.

     Томаш глянул на него исподлобья — будто кулак показал.

     О выходке Эржи ни слова не было сказано.
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      НА ПАСТБИЩЕ
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Крестная принесла маме муки и сала.

     — Ты парня-то пришли, — сказала она, — он нам поможет. Работать научится…

     Ергуша не было дома. На рассвете ушел с Хвостиком — гнать Рогачку в стадо. С тех пор не возвращался.

     — И не знаю, где его носит, — жаловалась мама. — Совсем от дома отбился.

     А Ергуш, обутый в старые башмаки, отправился вместе с Палё Стеранкой в горы. Взял с собой Хвостика — пусть побегает. Будет скотину заворачивать.

     Травы стало мало, овцы давали меньше молока — доили их теперь только утром и вечером. Поэтому они оставались на пастбище целый день. Палё нес в рукаве обед — хлеб да сало. Всю еду он предложил Ергушу: как бы тот не проголодался, а сам-то он обойдется. Ергуш поблагодарил, не принял.

     — Коли мы уж вдвоем, — сказал Палё, — то можно пойти на Загробы. Один-то я бы не справился, овцы разбегутся. А там хорошее пастбище и птиц много.

     Погнали стадо не через Ямки, а напрямик, по крутым Межам, что над кладбищем. Дорога вела вдоль длинного, узкого сада. Выше поднималась округлая вершина Загробов — в густой шубе орешника, кизила и грабов. Крутая вершина, неприступная. Там, под кустами, растет чернушка и высокая, по колено, трава.

     Овцы и козы разбрелись по кустарнику; не блеяли, голоса не подавали, недосуг было: не пастбище, а пир настоящий. Хвостик бродил где-то возле них.

     — Время есть, можно передохнуть, — сказал Палё, когда они поднялись до того места, где кончался сад.

     Сели в холодок под дощатым забором. За забором что-то хрустело, шуршало. Заглянули в щелку — а в саду заяц, большой, длинноухий! Угощался одуванчиками, чахлым клевером, ушами поводил.

     — Лови! Держи! — изо всей силы закричал Палё.

     Перескочили забор, погнались за зайцем, а тот шмыгнул через сад — только его и видели: ушел на Загробы.

     В саду — никого. Таинственная тишина. Холодок щекочет спину, слух и зрение обострились. Приятное беспокойство охватывает. Надо молчать, переговариваться знаками. Двигаться бесшумно, как тень.

     Деревья старые, корявые. Мохом поросли, лишайником. Одни уже высохли, в других дупла. На яблоне, склонившейся с откоса, чернеет дыра. На высоте трех метров. Края у дыры чистые, отшлифованные. Что бы в ней могло такое быть?

     — Может, птицы там? — шепнул Палё Стеранка. — Если дупло чистое, без паутины, то в нем могут жить птицы…

     Он пошел по стволу яблони, как по тропинке: ствол-то совсем наклонился, вбок торчит. Лег Палё на живот, приложил ухо к дыре. Послушал, посмотрел, и вдруг краска сбежала с его лица — так он испугался.

     — Змея! — испуганно крикнул он, соскальзывая вниз.

     Пошел Ергуш. Лег, прислушался, пригляделся. Сунул руку в дупло…

     — Что ты делаешь! — еле выговорил Палё. — Ужалит!

     Ергуш, улыбаясь, вытащил руку, а в руке у него коричнево-пепельная странная птица. Вертит головой, смотрит на Ергуша испуганно, как будто хочет сказать: «Нет, не по мне это…»

     — Вертишейка! — обрадовался Палё. — Вот шельма! Шипит как змея!

     Осмотрели птицу, погладили, выпустили. Заглянули в дупло — в темноте белеют пять яичек.

     — Уйдем. Может, вернется, — посоветовал Палё.

     Ушли в конец сада, легли под забор, не спуская глаз с дупла на яблоне. Вертишейка скоро прилетела, села около дупла, огляделась, голову повернула. Наверное, хотела шепнуть: «Нет их тут, нет их тут…» Нырнула в дыру.

     — Не тронем ее, — сказал Ергуш. — А то гнездо бросит.

     Посреди сада стоит деревянная будка. Что в ней может быть? Перед будкой — огород. Картошка, фасоль, капуста прозябают в тени деревьев. Над огородом клонится под тяжестью плодов грушевое дерево. Желтые груши, продолговатые, как оселки, висят гроздьями. Самые зрелые попадали наземь.

     — Спелые груши! — прошептал Палё.

     Подкрались тихонько, осторожно, как тень. Попробовали. Замечательные груши!

     — Я влезу на дерево, потрясу, — сказал Ергуш и мигом взобрался на грушу.

     Самые лучшие висели на верхушке. Надо было залезть на верхнюю ветку, да осторожно, чтобы и сучка не обломить. Тряхнуть слабо, чтоб зеленые не упали… Еще немножко…

     Скрипнула дверь в будке. Выбежала оттуда старая женщина с граблями.

     — Идут! — закричал Палё — и давай бог ноги.

     Ергуш ощутил, как каждая жилка его налилась неведомой силой, от которой напряглись все его мышцы. Наверное, когда-то он был птицей, он знал это! И теперь в нем проснулась та, давняя, птица. Прыгнул, руки раскинул, полетел…

     — Иисусе Христе! — испуганно закричала старая женщина.

     Гоп! Ергуш пальцами коснулся мягкой земли, сел, вскочил, убежал.

     — Убьешься, полоумный! — кричала вслед ему старуха.

     Ергуш остановился у забора:

     — Не сердитесь, тетушка! Я больше к вам лазить не буду.

     И он исчез из глаз, перепрыгнув через забор.

     За забором его ждал Палё — в ужасе и тревоге. Хвостик сидел рядом с ним.

     — Прыгаешь, как дикий, — сказал Палё. — Я такого еще не видывал. А она нас в будке подкарауливала, старая карга! Надо спасаться.

     Мальчики шмыгнули в кусты, собрали овец и коз. Хвостик сразу понял, что надо делать: он продирался сквозь кусты, лаял, сгонял стадо.

     Двинулись дальше в гору.

     Когда миновали Загробы, местность пошла ровнее. Здесь лежали поля под паром, отделенные друг от друга высокими кустами.

     — Тут пасти нельзя, — сказал Палё, — тут пасут сами хозяева.

     Миновав пары, свернули на восток и приблизились к Студеной яме. Трава на каменистой почве росла скудная, овцы блеяли, разбегались, пастись не хотели. Солнце припекало, раскаленный воздух дрожал, колыхался над землей.

     — Загоним овец к водопойным колодам, — предложил Палё. — Напьются и лягут. А мы тогда сбегаем к пастушьей хижине.

     Овцы зачуяли воду, побежали в ложбину, к водопою. Опустив морды в воду, пили долго, не отрываясь. Козы мочили в колодах свои бородки, втягивали воду, делали большие глотки.

     Потом стадо спустилось на дно ложбины, под тень ольх. Овцы опустили головы, сбились в кучу. Козы разлеглись поодиночке на расстоянии шага друг от друга; пережевывали жвачку, потряхивали бородками, сонно моргали.

     — Пастушья хижина вон в той стороне, — показал Палё Стеранка. — Там бачуют[12] мой собственный дядя, а они меня любят. Пойдем! Дядя нам жинчицы дадут.

     Хвостика привязали к колоде кнутом Палё так, чтоб он мог и в холодке полежать, и воды попить, если захочет. А к пастушьей хижине ему нельзя, перегрызется с тамошними собаками.

     Палё еще раз окинул взглядом свое стадо и повел Ергуша из Студеной ямы.

     Пастбища за Студеной ямой уже не принадлежали деревне. Они были собственностью богатого барина из города, у которого много овец и много кошар в разных местах. Трава здесь росла густая, и в темной зелени заметны были большие светлые квадраты в тех местах, где раньше были кошары.

     На поляне, под высокими кленами, стояла пастушья хижина, рядом с ней большой загон для овец — кошара.

     — Овцы сейчас в кошаре: полдень, — сказал Палё Стеранка.

     Выскочили собаки — три больших, лохматых пастушьих пса. С лаем бросились они навстречу мальчикам. Палё стал подзывать их по именам, ударяя себя по колену.

     — Стань сзади меня, — сказал он Ергушу, — не то Мо́ргош тебя схватит. Он злой — страсть.

     Но Ергуш посмотрел на собак и залаял странным, прерывистым, горловым лаем. И случилось неожиданное: шерсть у собак на загривках взъерошилась, а сами они завыли жалобно, будто им угрожала смертельная опасность. Поджали они хвосты и наперегонки бросились обратно, к хижине. Когда же к хижине приблизились Ергуш и Палё, собаки убежали дальше, в поле.

     — Что ты им сказал? — с таинственным видом спросил Палё. — Ты, оказывается, умеешь разговаривать по-собачьи; это не шутка!

     Ергуш молчал, улыбался.

     Из хижины вышел бача, брат отца Палё, дядя Стеранка. Это был здоровяк с черными усиками, щеки — как розы. Лицо улыбающееся, приветливое.

     — Заходи, племяш, — сказал он. — Давненько ты не бывал.

     — А это мой лучший товарищ, — представил Палё Ергуша, положив ему руку на плечо.

     — Садитесь в холодок. — И бача провел их в хижину.

     Набрал ковшом жинчицы, подал ребятам, стал смотреть, как пьют. Нравилось ему, с какой жадностью они это делают.

     — Может, еще налить?

     — Спасибо, хватит.

     Мальчики стали разглядывать закопченный потолок хижины, постель бачи на нарах. У очага — колода со всаженным в нее топором. Вымытые медные котлы, подойники и ковши на развилистых еловых сучьях. Горшки, половники — все пропахло дымом.

     Под потолком — двустволка. Бача сказал, что она заряжена. А на потолочине — странное дело! — дятел в голубом кафтанчике. Такой же, как тот, который живет на старой сливе в лапинском саду. Дятел посматривал на мальчиков, вертелся, стучал клювом в балку.

     — Это наш Удалец, — сказал бача. — Он ручной.

     Бача отрезал кусок сыра, положил на ладонь:

     — На-ка, драчун!

     Дятел слетел с потолочины, сел на ладонь, зачуркал, зациркал прерывисто. Дятел — птица-заика.

     — Любит подраться, — рассказывал бача. — Стоит прилететь другому дятлу вон на те клены — сейчас же летит сражаться. Ревнивый. Боится, что и другие тут поселятся.

     Мальчики спросили, давно ли дятел живет тут.

     — Прилетел весной, — ответил бача. — За ним ястреб гнался, дятел и шасть от него в дверь. Осмотрел, простучал все уголки. Я лежу, будто и внимания не обращаю. Улетел. А потом вернулся. Вот теперь сидит у меня на шее. Иной раз улетает в лес, да всегда возвращается. Храбрец на удивленье, драться для него — первое дело. Вон как его поклевали!

     Бача растянул крылышко птицы — дятел схватил его клювом за палец, будто сказать хотел: «Не надо, больно мне». На крыле была рана, она уже заживала.

     — Возьму я его в деревню, — добавил бача. — Перезимует у меня.

     Он взял подойник, собираясь доить.

     Мальчикам тоже было пора. Овцы ведь могут разбрестись или с Хвостиком что-нибудь случится… Заторопились.

     — Приходите вечером, — позвал их бача, — будет у меня парное молоко. Ничего, пробежитесь, ноги у вас легкие.

     — Придем, — обещали мальчики.

     Огибая кошару, пошли они к Студеной яме. Под навесом кошары отдыхали пастухи. Маленький загонщик, мальчик не старше Палё Стеранки, ловил в траве кузнечиков. Собаки тоже были у кошары. Завидев Ергуша, они трусливо обогнули загон и убежали к хижине.
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Мальчики отвязали Хвостика, выгнали овец из Студеной ямы, пустили их попастись на том лугу, по которому Ергуш носился на Пейко.

     — Пускай немного полакомятся, а то вон бока у них совсем впали…

     Сами улеглись в цветы так, чтоб видеть овец, если они слишком далеко разбредутся. Овцы щипали траву, козы норовили отойти в сторонку — к кустам: не по вкусу им луговые травы. Хвостик носился по лугу, забегая к одиноким диким черешням — искал неведомую добычу. Мальчики, лежа на животах, разговаривали.

     — Осенью будем пасти вон около того леса, — показал Палё на буковую рощу вдали. — Этот лес, нянё говорили, заколдованный…

     Ергуш дивился, не верил.

     — Я правду говорю, — продолжал Палё. — В этом лесу деньги из-под земли выскакивают… — Он придвинулся ближе к Ергушу. — Золотые дукаты — так нянё говорят. Собственными глазами видели…

     Палё оглянулся на стадо. Несколько овец забрели слишком далеко на луг; их вела красивая белая овечка.

     — Белица! — закричал на нее Палё. — Ах ты жадина жадная!

     Помчался Палё за ней, хотел хлестнуть кнутом — не достал. Хвостик ему помог: догнал Белицу, залаял ей в ухо, дернул за хвост.

     Палё вернулся к Ергушу, лег на свое место и продолжал: — Не веришь — сам посмотри. Это правда. Из земли вырывается фиолетовое пламя. Но только раз в году, в ночь, на Всех святых… И дукаты так и сыплются. Это разбойничий клад, он зарыт глубоко под землей…

     Несколько коз отделилось от стада — отправились на поиски кустов, с их сладкими листочками и молодыми побегами.

     — Вот ненасытные! — Палё опять вскочил, с криком погнался за ними.

     Но все обошлось без него: Хвостик стрелой понесся к козам — гав! гав! — завернул их, подергал за хвосты.

     — Держи их, чертовок! — покрикивал Хвостику Палё.

     По диким черешням перепархивала стайка синиц. Среди них были маленькие ремезы с длинными хвостами. А Палё сказал, что их называют «ци́цуни». Было в стайке и несколько зеленоватых и голубоватых птичек с короткими хвостами. Птицы разных пород объединились для дальнего перелета… Перепархивали с черешни на черешню, радостно перекликались, чтобы никто не потерялся, не отстал.

     — А я, если захочу, могу и птицу поймать, — сказал Ергуш.

     Палё вроде и не понял, что он говорит.

     — Наш нянё тоже умеют ловить птиц, — отозвался он. — Вот недавно взяли из гнезда молодых сорок…

     Ергуш задумался. Летят птицы неизвестно куда. Вольные, веселые синицы. С кустика на кустик, с дерева на дерево. Пролетают над лугами, над лесами, где из-под земли сыплются золотые монеты… Клокочет фиолетовое пламя… Ночью… А птицы не боятся! Прячутся в листьях на самой верхушке дерева. Деньги… На что синицам деньги? Солнце взойдет — дальше полетят. Так долетят они до самой высокой горы, там, где небо уже близко-близко. Наверное, руками его там достанешь.

     Солнце заиграло червонным золотом; это оно подало знак Палё, что можно гнать овец вниз, к деревне. Пока добредут, пощипывая траву, смеркнется. А сегодня надо отвести стадо пораньше — они ведь пойдут с Ергушем к баче.

     Палё защелкал кнутом — эхо отдалось от буковой рощи. Погнали овец в долину.
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Пустынны поля в вечерних сумерках. Птицы спят, зверьки крадутся как тени, боязливо — человеческому глазу не увидеть их.

     А небо расцвело звездами. Переливается алмазной пылью Млечный Путь. Где же застрял месяц? Нет его. Наверное, кто-то стоял вон там, на черной горе, когда всходил месяц. Таинственный человек, ночной странник по горам. Он-то и поймал месяц шляпой своей. И будет темно в мире, пока он не выпустит месяц…

     По крутым горным полям деревни белеют каменистые, козьими копытцами выбитые тропки да вымытая горными ручьями дорога. Травы сливаются с темнотой, в кустах дышит таинственный мрак.

     Мальчики отправили Хвостика домой и теперь поднимаются в гору, через вымоины и ямы. Глаз пастуха и в темноте видит. Камешки гремят, шуршат под ногами — как будто призрак рядом ходит… Тихо переговариваются мальчики.

     — Рыжик и Фекиач-Щурок — самые худшие из мальчишек, — говорит Палё Стеранка. — Потому что у них мачехи. Матё Клещ-Горячка — тоже очень плохой. Злится, что мачеха у него. А самый сильный, наверное, Фекиач-Щурок. Всех одолеет. Но если б мне с ним схватиться, положу на лопатки в два счета…

     — И я положу, если захочу, — отвечает Ергуш.

     — Зато я дальше всех плаваю, — продолжал Палё, да поскользнулся, сполз в вымоину. — Ах, чтоб тебя! — воскликнул он. — Я куда-то провалился.

     Так дошли они до Ямок.

     Впереди над изогнутой линией гор, до которой, казалось, рукой подать, небо было светлее. Разбросанные там и сям черные кусты словно бродили по пастбищу — медленно, еле заметно, шажок за шажком.

     — Кусты-то ходят, — прошептал Палё. — Они, брат, так далеко заходят, что и не поверишь… Скучно им на одном месте. А утром найдешь их там же, где были вчера.

     Ергуш остановился, вгляделся в кусты, потом прямо посмотрел в глаза Палё и сказал:

     — Ну уж этому-то я не поверю! Не могут они ходить, раз ног нет. И корни их не пустят.

     — Не веришь — побожусь, — возразил Палё. — Наш нянё своими глазами видели… — Он подался к Ергушу, обхватил его за шею, зашептал на ухо: — Не надо больше об этом. У ночи своя власть, еще случится что…

     Держась за руки, молча полезли дальше. Через Ямки, через ложбину у Студеной ямы, через пустые пары. Увидели свет — он пробивался сквозь щели пастушьей хижины. Щели были в стенах и в крыше. Мальчики попадали в ямы, спотыкались на буграх.

     — Надвинь шляпу на глаза, — посоветовал Палё Стеранка, — а то огонь ослепит.

     Подошли они так тихо, что даже собаки их не учуяли.

     — Бог в помощь…

     — А, это вы, разбойники? — Бача обнял Палё. — Ну садитесь!

     Бача варил жинчицу, пастухи его сидели перед очагом — неразговорчивые, угрюмые. Маленький загонщик, как заблудившийся ягненок, стоял в сторонке. На потолочине, уцепившись лапками и подпершись хвостом, висел дятел. Он сунул голову под крыло и спал в тепле над огнем.

     Бача попробовал молоко — достаточно ли нагрелось. Влил в него сычуг — желудочный сок теленка, разбавленный водой. Помешал. Молоко загустело, как студень.

     Тогда бача засучил рукава, вымыл руки и стал отжимать белую густую молочную массу. Зеленоватая жидкость выступила наверх, белой массы становилось все меньше и меньше.

     Бача слил зеленоватую жидкость в котел поменьше, а белую массу вывалил в полотенце, подвесил к потолочине. Из узелка текла, капала жидкость. Он подставил под нее подойник.

     — Это творог, — сказал бача, — а из этого будет жинчица!

     Он поставил котелок на очаг, подбросил дров. Котелок закипел, заиграли в нем, зазвенели неслыханные струны. Зеленоватая жидкость закружилась, шаловливо пошла водить хоровод. Вот пустилась вприскочку… Заклокотала, отфыркиваясь белым паром. На поверхность всплыл густой слой белых крупинок и пахучей пены. Это были зернышки творога. Бача снял котелок с огня, взял половник, собрал в ведерко белый слой — добрую, сладкую жинчицу. В котелке осталась прозрачная зеленоватая сыворотка.

     — Это «псярка», — сказал бача, указывая на котелок. — Скиснет, и хороша будет от жажды.

     Он зачерпнул ее ковшиками, подал ребятам. Потом позвал пастухов и загонщика ужинать. Ели сыр, сало, хлеб, запивали сладкой жинчицей. Причмокивали, хлебали, покряхтывали. Было тихо, как в церкви…
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      ТУРОНЬ-РАЗБОЙНИК
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— Дай бог вам счастья! — грянуло от двери.

     На пороге стоял человек в кабанице и постолах. С топориком на длинной рукоятке — валашкой и длинной трубой — фуярой. Он переминался с ноги на ногу, жмурил узкие глаза, улыбался.

     — Входите, — сказал ему бача, — добро пожаловать.

     Человек сел на пороге, фуяру прислонил к стене. Бача дал ему хлеба, сыра и жинчицы. Человек молчал, только обводил взглядом пастухов, мальчиков и загонщика. Пастухи сердито смотрели на него из-под своих шляп.

     Человек поел, взял фуяру.

     — Ну-ка, чтоб нам веселее было! — сказал он.

     И затрубил в фуяру — тихонько, с переливами. Только нет-нет да и будто вскрикнет фуяра. Загудела, залилась трелями, зажурчала тонкими голосками, словно струйки воды в Студеной яме. Человек двигал губами, выдыхал воздух, выговаривал в фуяру слова. По коже мороз пробежал, и очи словно залило теплой росой — так чудно играла фуяра. Потом человек перестал играть, запел:

     
      
       Эх, ни кола, ни двора,

       Все вода стащила.

       Лишь меня на берегу,

       Бедного, забыла, бедного, забыла…

       Эх, отчего на горке

       Пыль столбом клубится?

       То овечки Яничка

       Ищут, где напиться, ищут, где напиться…

      

     

     Человек то играл на фуяре, то пел. Об овцах, о разбойниках. О месяце и о горе Поляне. Долго, жалостно пел он в вечерней темноте. Но вот он умолк, поднялся и сказал:

     — Я далеко не пойду, вздремну немножко под кошарой. Доброй ночи!

     — Дай вам бог, — отозвался бача.

     Он вышел с ним из хижины, вернулся немного погодя и шепотом сказал:

     — Это Ту́ронь-разбойник. Его жандармы разыскивают. Никому не говорите, что он тут был.

     — Отчего вы его не прогоните? — неприязненно спросил старший из пастухов.

     — С ним лучше ладить, — ответил бача. — Мстительный он. Овец уведет… Заворожит их взглядом, и они пойдут за ним как ошалелые. Дьявол он, а не человек, — глаза как у совы. Днем слепой, не видит, прячется в горах. Зато ночью и под землей тебя сыщет…

     Мальчики переглянулись, задумчивые, молчаливые. Тревожные мысли овладели ими; они встали. Им хотелось во весь дух помчаться в деревню по крутым тропинкам, забиться дома в уголок, нырнуть в постель, спрятаться от ночи.

     — Спасибо, дядя, мы пойдем, — сказал Палё.

     И Ергуш поблагодарил:

     — Доброй вам ночи!

     — Что ж, ладно, ребята, ступайте с богом, — сказал бача.

     Ночь стала еще темнее, о месяце ни слуху ни духу. Идешь — и страшно тебе делается. Всмотришься — различишь кусты, деревья, смутные, неопределенные их очертания. Мрак обнимает тебя, шепчет на ухо: «Не бойся! Я тебя укрою, никто не увидит. Даже сам слепой Туронь, у которого глаза как у совы. Делай, что понравится. Никто не узнает…»

     Ребята взялись за руки, и сразу им стало веселее. Рассмеялись, сами не зная чему.

     — Давай сходим посмотрим на слепого Туроня! — предложил Палё.

     Подкрались к кошаре, обогнули её, всматриваясь в темноту. Вон под самой загородкой белеют ногавицы…

     — Дяденька Туронь! — тихонько позвал Палё.

     Ответа не было. Туронь спал, дышал спокойно, похрапывал.

     Палё вплотную придвинул к Ергушу свое улыбающееся, плутоватое лицо; приложил палец к губам, нагнулся, стал шарить около спящего. Рука его скользнула по кабанице Туроня, вытащила что-то из рукава. Потом Палё нарвал травы, скрутил жгутиком:

     — Давай приделаем ему усы!

     Он положил травяной жгут Туроню под нос, схватил Ергуша за руку, и оба сломя голову помчались прочь.

     На Ямках передохнули, посидели; смеялись над травяными усами Туроня. Палё сказал:

     — Я стащил у него ножик и свисток. Ножик у меня свой есть, я себе свисток возьму.

     Нож Туроня он отдал Ергушу.

     Бодро и весело пустились они к деревне. Насвистывали мелодии, которые Туронь играл на фуяре. Напевали его песенки.

     — Стой! — возле кладбища кто-то загородил им дорогу — кто-то в кабанице, в белых ногавицах. Разбойник Туронь! — Подавайте нож и свисток!

     Ребята без звука отдали.

     — Быть вам разбойниками! — воскликнул Туронь и пошел вверх по дороге.

     Мальчики долго смотрели ему вслед. Да, это был сам Туронь, они видели своими глазами. Наверное, проснулся и заметил пропажу. Догнал их и возвратил свои вещи… Чертов человек, как сказал бача…

     Бегом спустились мальчики к деревне.

     — С богом!

     — С богом!

     И разошлись. Ергуш повернул к Разбойничьему Хороводу. Шел, раздумывал. Только сейчас до него дошло, что дело-то дрянь. С рассвета дома не показывался. Что скажут мама?..

     Ергуш шмыгнул в кухню, молча сел на лавку. Мама ничего не сказала и ужинать не предложила. Анна собиралась укладываться спать; Рудко дремал, уронив голову на стол.

     — Помолись да ступай в постель, — разбудила его мама.

     — Да ведь боженька уже спит! — сердито буркнул Рудко, продолжая клевать носом.

     Ергуш повалился на лавку — так устал, что сон сразу сморил его.

     — Вот ваш ножик, — бормотал он во сне. — Мне он не нужен!

     Анна подошла к нему, понюхала.

     — Опять навозом воняет, — проговорила она, отворачивая нос. — Батраком будет…

     Мама встряхнула Ергуша:

     — Ложись спать! Ты хоть ужинал?

     Ергуш сказал, что ужинал, и пошел ложиться. Добрая мама, не отругала. Плохо это. Отругала бы — ему было б легче. А сейчас раскаяние стягивает горло, теснит грудь.

     С чувством вины бросился он в постель.
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      ТРЕТИЙ СОВЕТ
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На другой день под вечер деревня, как всегда, казалась погруженной в тихий сон, и только перед фабрикой чернели фигурки мальчишек-разбойников. Собрались все, кроме Ергуша; даже Якуб Фекиач-Щурок, самый старший, пришел; пришел и Штево Фашанга-Бубенчик, хотя жил далеко. Не было еще Матё Клеща-Горячки, да ребята о нем и не жалели. Все равно только дразнится, неугомонный задира.

     Пастушонок Палё Стеранка вел речь:

     — Ергуш Лапин летать умеет. Я сам видел. Он спрыгнул с дерева, с самой верхушки, и ничего!..

     Йожо Кошалькуля прочистил горло, собираясь заговорить, но Палё не дал ему.

     — Он и с собаками разговаривать умеет, — продолжал Палё. — Дядиному Моргошу такое слово сказал, что собачища чуть не рехнулась со страху…

     Йожо Кошалькуля, конечно, заспорил.

     — Это что! — сказал он. — Это и наш отец умеют. Раз встретили они в лесу медведя и говорят ему: дай бог счастья! И медведь пошел себе подобру-поздорову…

     Мальчишки захохотали, потешаясь над Йожо.

     — Ну что с ним сделаешь! — сказал Штево Фашанга-Бубенчик. — Дурак дураком!

     Имро Щепка-Левша добавил:

     — Схватил бы я его за нос, да ведь реветь будет, камнями швыряться. Мамке пожалуется…

     Йожо Кошалькуля только слюни глотал, ничего не говорил. Отошел от насмешников шагов на пять, со стороны стал слушать.

     А мальчики все единодушно решили, что Ергуш Лапин — необыкновенный, очень необыкновенный какой-то…
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      ЗУЗКА КОШАЛЬКУЛЯ
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Анна тоже нашла себе подружку: Зузку Кошалькулю, сестру Йожо. Они встречались каждый день, если только матери не усаживали их дома за работу.

     Зузка пришла утром в белом полотняном платьице. Две каштановые косички болтались у нее на затылке.

     — Пойдем утят пасти, — сказала она Анне.

     Утята, высиженные старой квочкой, уже совсем подросли, кормились самостоятельно. Бродили по двору, крякали, на мачеху-квочку внимания не обращали. Если она пыталась учить их по-куриному клевать зерна, к ней подходил вразвалку грузный селезень с курчавыми перышками на хвосте, бранил ее грубым голосом и поступал с ней бесчестно: хватал клювом за перья и кружил до упаду.

     «Вот-так-так», — жаловалась квочка, сказать хотела: «Вот каких неблагодарных детей вырастила…»

     Зузка показала Анне диковинку: зеленую резиновую лягушку, у которой сзади была дырочка. Мама купила ее в городе на базаре.

     — Давай нальем в лягушку воды, — сказала Зузка, — и будем брызгаться.

     Выгнали утят из «теплицы», и началась потеха: выдавили воздух из лягушки, погрузили в «теплицу», чтоб наполнилась водой. И пошли брызгать — вверх, друг другу в лицо… Визжали как сумасшедшие.

     Ергуш, решивший посидеть дома, чтоб мама забыла про его бродяжничество и не волновалась больше, вышел на мостки, смотрел, смотрел…

     — Что это у них такое, у чертовок? Пищат как полоумные…

     Сел на мостки, заболтал ногами. Хвостик пристроился рядом. Все ждал, когда они с Ергушем в горы пойдут…

     Утята возились на берегу канавы, копались в траве. Нащупают клювом стебелек у самого корня — и перебирают снизу доверху.

     «Искать! Искать!» — сказала одна уточка другой, и обе заглянули под воду — только хвостики выставились.

     Пес Хвостик встал на задние лапки, заработал передними, будто на велосипеде ехал.

     «Искать! Искать!» — подхватили все утята и тоже стали искать что-то такое на дне «теплицы».

     Зузка подошла к Ергушу, протянула ему резиновую лягушку:

     — Хочешь, поиграй, она не испортится…

     Улыбнулась застенчиво, голову к плечу склонила.

     Ергуш молча смотрел на Зузку, лягушку не брал. Лицо у него было серьезное — голова была полна разных мыслей. О пастушьей хижине, об овцах в горах и Палё Стеранке, о Туроне-разбойнике и о темноте, укрывающей человека, но только не от глаз Туроня…

     — Не хочу, — выговорил он наконец. — Играйте сами.

     Зузка сконфузилась. Покраснев, обиженная, отошла она к Анне и тихо спросила:

     — Что с ним? Играть не хочет…

     Анна отвела ее подальше, чтоб Ергуш не слыхал, потом посмотрела на него с ехидной усмешкой и ответила:

     — А ему обидно, что к лошадям не пускают… Ха-ха-ха!

     Ергуш понял, что говорят о нем. Гневно сверкнул глазами на Анну, но превозмог себя, смолчал. Почему они о нем шепчутся? А, наверное, девчонка из деревни рассердилась, что он не взял лягушку. Вот глупая… Ведь это он не из гордости — просто так, не хотелось. А она сердится. Без причины… Ергуш даже чуть-чуть раскаивался.

     Посмотрел он на белое платье, на две каштановые косички на затылке, связанные алой лентой. И Зузка украдкой взглянула на него — глаза у нее карие, такие глаза бывают у ягнят…

     Он подошел к девочкам и заявил:

     — А я, если захочу, могу поймать птицу…

     Девочки недоумевающе подняли на него глаза.

     — Хотите, пойдем на Гать? — продолжал он. — Давайте вместе поиграем.

     Анна сразу смягчилась. Вот таким Ергуш ей нравился. Совсем он другой теперь. А то никогда внимания на нее не обращает, и домой целыми днями носа не кажет, и навозом от него пахнет.

     — Ладно, пойдем, — согласилась она. — Пойдем, Зузка, Ергуш нам много интересного покажет.

     Девочки не решались перебираться сбоку загородки — боялись упасть в воду. Ергуш обхватил Зузку одной рукой, приподнял и вместе с ней переметнулся на ту сторону. Зузка визжала, тряслась со страху. Анна не давалась. Она была тяжелее и трусливей Зузки. Ергуш показал ей, куда ступать, как перехватиться руками; придерживая сестру, он помог ей перебраться. Хвостик обнюхал загородку, сбежал с моста, спустился к воде и просто переплыл на тот берег. Выскочил неожиданно из прибрежных кустов, встряхнулся, обрызгав босые ноги девочек. Они завизжали и бросились бежать.

     Ергуш отыскал на Гати местечко, где был чистый песок, и сказал:

     — Вот здесь и будем играть. Нароем канавок, пустим в них воду…

     Стали рыть руками — сначала прямо от речки, потом извилистыми загогулинками. Вода потекла в канавку, зазмеилась по извилинам. Ергуш прокопал дальше, свел канавку опять в речку.

     — Пускай лягушку! — крикнул он Зузке.

     Она опустила лягушку на воду, вода закружила ее, понесла.

     Ергуш поймал лягушку в конце канавки, бросил Зузке. И опять поплыла лягушка по воде. Нет, скучная игра. Ергуш задумался.

     Задумался, казалось, и Хвостик. Он лежал в холодке, язык высунул, быстро дышал. Иногда он подходил к берегу, лакал воду и возвращался в тень.

     Вышла на двор мама, позвала Анну:

     — … Картошку чистить!..

     Остальные слова они не расслышали, их заглушило журчание воды.

     — А я еще тут побуду, — сказала Зузка, — поиграю с Ергушем.

     Ергуш помог сестре перейти мостик и вернулся.

     — Давай камушки собирать, — сказала Зузка.

     Ергуш стал перебирать гальку, выискивал беленькие круглые, как яичко, голыши, укладывал Зузке в подол.

     — Это еще молодые камни, — рассказывал он. — А как вырастут, будут величиной с дом. Такие я видел в горах, в Студеной яме. Они тяжеленные, огромные. Наверное, росли миллион лет… — Он посмотрел по сторонам и весело предложил: — Пошли к Леску!

     Зузка не возражала. Ергуш перевел ее через второй рукав Ольховки, в мелком месте за Котлом. Камни в воде были скользкие, Ергуш держал Зузку за руку. Она поскользнулась, рассыпала камешки.

     — Ничего, — сказал Ергуш, — соберем покрасивее.

     Хвостик перескочил через воду, кинулся на луг, стал валяться в траве.

     Сюда не доносилось журчание реки, было тихо, только луговые кузнечики точили тонкие травяные шпажки. Разговаривалось легко, думалось спокойно.

     — Хочется уйти далеко-далеко, — сказал Ергуш, — так ведь не пускают. Только и знай, что дома сиди. — Он вздохнул. — И никого-то нет; ни поговорить, ни поиграть…

     — А мы вчера малину ели, — сказала Зузка. — Хорошая малина, сладкая, как сахар. Ты малину любишь?

     — Люблю, — крикнул Ергуш. — Вот как-нибудь пойду за малиной с моим другом Палё Стеранкой.

     — Я тоже хочу пойти, — просительно сказала Зузка и остановилась, печально посмотрев Ергушу в глаза. — Ты не хочешь со мной дружить? А я-то думала… Ну и ладно, никому я не нужна…

     Очень печальная была Зузка.

     — Я хочу дружить с тобой, — возразил Ергуш. — И за малиной тебя возьму, и никому в обиду не дам…

     Зузка весело рассмеялась, запрыгала, косички так и подскакивали у нее на затылке, глаза сияли. Ергуш смотрел. Вот она идет рядом с ним по травянистой тропинке, переставляет маленькие босые ноги. Розовые кашки застревают у нее в пальцах. Шагнет Зузка — головка кашки оторвется от стебля, защекочет между пальцами. Зузка вытащит кашку, отбросит, дальше идет. А Хвостик носится по лугу.

     За широкой Воляркой, за мелким ручьем, что серебряной чертой отграничивает луг от Леска, волнуется большое поле ржи. Слабый ветерок дышит над ним. Ергуш и Зузка идут по краю поля. Хвостик забегает в рожь, и не видно его, только колосья шуршат, раскачиваются.

     — Хвостик, вылезай оттуда! — кричит Ергуш. — Рожь поломаешь!

     Хвостик выскочил, побежал по краю поля впереди Зузки. А за Зузкой — Ергуш. Но нет Хвостику покоя, все его что-то интересует во ржи. Остановится, поднимет переднюю лапу, носом поведет, потом прыгнет высоко, выше колосьев, глянет поверх ржаных волн. И так несколько раз — чует кого-то, ищет.

     «И-и!» — вдруг запищал кто-то пронзительно, забил крыльями, будто выстрел раздался.

     Хвостик — туда, а над рожью взлетела птица, большая, странная. Даже Ергуш и тот вздрогнул.

     — Куропатка! — сразу объяснил он, но это не помогло: Зузка от испуга присела, бледная стала, сердце так у нее заколотилось, что и под платьем видно.

     — Не бойся, не бойся. — Ергуш ее по щеке погладил. — Это ведь только птица, ишь как напугала! — Он уже смеялся. — Ты здорово испугалась?

     — Здорово, — тихонько ответила она и пошла было дальше.

     Ергуш остановил ее за плечи:

     — Засмейся, Зузичка, и ничего не бойся, ведь я с тобой…

     И что это с ним, отчего он так глупо сюсюкает? Он ведь мужчина… Но Зузичка — слабенькая и пугливая. Новая его подружка… Что бы такое подарить ей, чтоб она полюбила его так, как любят они друг друга с Палё Стеранкой?

     У опушки Леска на пеньке сидела мухоловка. Птичка то и дело срывалась, отлетала в сторону и, кувыркнувшись в воздухе, щелкала клювиком. И всякий раз в клюве ее торчало крылышко мухи.

     — Хочешь эту птичку? — спросил Ергуш и подошел к пеньку, пристально глядя на мухоловку.

     Взгляд его будто приклеился к птице, влек ее неотвратимо, притягивал. Мухоловка съежилась, головку уронила набок, клювик раскрыла. Ергуш не торопясь подошел, посадил мухоловку на ладонь и протянул Зузке:

     — На!

     Зузка погладила птичку, подула ей на головку, ласково и радостно, и отпустила на волю.
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      ЧЕТВЕРТЫЙ СОВЕТ
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Вечером перед фабрикой мальчишки, как всегда, рассказывали о странных, необыкновенных вещах. Йожо Кошалькуля заявил:

     — Я себе палец оттяпал, а он новый вырос.

     Осмотрели его палец — не поверили. В темноте трудно было разглядеть, новый он или старый. Тут в мыслях Йожо Кошалькули произошел скачок, и он добавил:

     — А наша Зузка говорит, что этот Ергуш Лапин умеет ловить птиц глазами…

     Мальчики не хотели верить, ведь это сказал известный лгунишка, Йожо Кошалькуля. А он клялся и божился:

     — Зузка сама видела! И побожилась. У Ергуша Лапина взгляд как клейстер, птицу к дереву приклеивает.

     Палё Стеранка сказал тогда, что это может быть. У Ергуша глаза, как искры. Он, может, и ночью видит, путь себе глазами освещает…

     Совет высказал мнение, что, в общем, Ергуш Лапин необыкновенный. Наверное, будет разбойником, каким был его отец…
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      КЛЕСТ
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Знойный день стоял. Зузка не показывалась уже два дня. Кто знает, что с ней случилось…

     Ергуш грезил в своем зеленом шалаше, уставившись в пространство.

     Над Студеной ямой, у опушки буковой рощи, построили хижину. Сплели из веток. И живут в той хижине Палё Стеранка, Ергуш и Зузка Кошалькуля. Ночь. В кошаре блеют овцы. Горит костер, огонь облизывает котелок с молоком. Зузка стоит у котелка, смотрит на темный лес и говорит:

     «Страшно мне…»

     В глубокой тьме под деревьями-великанами бьются языки фиолетового пламени. Сыплются дукаты…

     Ергуш и Палё сидят на нарах. Ергуш встает. Хочет подойти поближе — рассмотреть таинственное пламя.

     «Не ходи! — удерживает его Палё. — Погибнешь!»

     И Зузка со слезами на глазах просит Ергуша не ходить туда.

     «Не бойтесь, — отвечает он обоим, — ничего со мной не случится».

     Взял он валашку и пошел. Вниз по крутому склону, к старым дуплистым букам. Туда, где пляшут фиолетовые языки. Вот он приближается, крепко сжав в руке валашку…

     Фиолетовое пламя повернулось в его сторону, бьет в лицо ему, жжет, ослепляет. Языки пламени шипят, как змеи, шепчут ему:

     «Отойди… Погибнешь…»

     Ергуш закрывает лицо шляпой, размахивается и начинает рубить, рубить своей валашкой. Рубит все вокруг себя, топчет… Языки пламени падают наземь, гаснут. Он их затаптывает, рубит, разбрасывает.

     А на том месте земля треснула, и в трещине дукатов, как листьев! Светятся, будто угольки в жаровне. Ергуш набрал полную шляпу и за пазуху насыпал сколько влезло, отнес к Зузке:

     «На! Покупай, что тебе понравится…»

     Потом он носит дукаты, высыпает под нары, и Палё Стеранке подарил пять полных шляп. И так славно у них в хижине, тепло, радостно.

     Вдруг, откуда ни возьмись, Туронь-разбойник. Стал на пороге, заморгал совиными глазищами, усмехнулся и говорит:

     «А я за девчонкой пришел» — и на Зузку показывает.

     Зузка в ужасе прячется Ергушу за спину.

     Ергуш, с валашкой в руке, встал перед Туронем.

     «Уходите, — говорит он, — или, как бог свят, рубиться начну!»

     Туронь-разбойник испугался, пошел прочь. Но тут Ергушу стало жалко его. Набрал он полную шляпу дукатов, выбежал из хижины, дал Туроню.

     «Вот возьмите! И больше не пугайте людей!»

     Туронь поблагодарил, ушел в ночь…

     Ергуш очень доволен такой развязкой.

     Слабый ветерок возится вокруг шалаша. Шевелит заросли старой крапивы, которая цветет желтыми кисточками. В цветках задымилась пыльца, ветерок подхватил, унес неведомо куда. Будто крапива курила.

     — Ага, злишься, что она не пришла! — раздался сбоку голос Анны. — Ты в нее по уши врезался! — Она обидно ухмылялась.

     — Эй! — вскочил Ергуш. — Не дразнись! Не то худо будет!

     Анна опрометью кинулась во двор, рассыпала мелкий смешок, словно жаворонок прозвенел. Ергуш был задет: вот ведь что сказала!.. Глупости это, неправда… Как только могла она эдакое выдумать? Противная! Глаза бы не смотрели на эту Анну. Уйду лучше, не дам над собой насмехаться!

     Он обошел дом сзади, его никто и не заметил; отправился в деревню. Пусть теперь дома злятся. Раз ему там покоя не дают, опять пойдет бродяжить.

     На широком дворе лавочника Телуха, под огромными липами, возбужденно гомонят мальчишки. Там Рудо Рыжик, Имро Щепка-Левша и Зузкин брат Йожо Кошалькуля, Якуб Фекиач-Щурок и Штево Фашанга-Бубенчик, Густо Красавчик там и Яно Чернильница-Дунчо. Адам Телух-Брюхан, сын лавочника, стоит в окружении мальчишек, держит в руках проволочную клетку. В клетке мечется какая-то птица.

     Мальчики увидели Ергуша.

     — Эй, поди-ка! — крикнул ему Рыжик. — Знаешь, что это за птица?

     Ергуш подбежал. Нет, он не знал такой птицы. Никогда он ничего подобного не видел. Клюв у нее перекручен штопором. Оперенье кофейного цвета с красноватыми крапинками. Красивая птица! Ергуш отдал бы за нее целую пару кроликов, если б мама разрешила.

     — Это клест, — объяснил Адам Телух-Брюхан. — Отец его в лесу поймали.

     Клетку повесили на стену и пошли все прочь. Только Ергуш остался у клетки, все смотрел, смотрел, никак не мог оторваться от клеста.

     — Позови его, — сказали ребята Штево Фашанге.

     — Идем с нами! — крикнул тот Ергушу. — Мы купаться пошли!

     Ергуш подбежал к ним.

     — Ты умеешь ловить птиц глазами, — сказал ему Штево, — нам Зузка, сестра Йожо, рассказывала. Вот возьми да налови таких клестов.

     — Наловлю, — отозвался Ергуш. — Вы только мне их покажите. Они, наверное, живут очень далеко…

     Мальчики украдкой посматривали на Ергуша, дивились. Какой он необыкновенный… С собаками разговаривает, Палё говорил… С деревьев слетает, как птица. И сильный — даже Матё Клеща побил. А теперь Зузка рассказала, что он птиц глазами ловит. И в лапту здорово играет. Наверное, знает какое-то колдовство…

     А Ергуш незаметно, тайно заглядывал во дворы. Кого он там выглядывал, неизвестно… Присоединился к Йожо Кошалькуле, тихонько спросил:

     — Вы где живете?

     — Далеко, на Верхнем конце, — мрачно ответил тот.
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      ЗА МЕЛЬНИЦЕЙ
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Самое лучшее место купания было за мельницей. Вода, задержанная тяжелыми заслонами, наполняла широкое русло и сильным, ровным потоком стремилась по каналу к мельнице. Берега были обшиты бревнами, и дно выложено досками, чтоб плененная вода не нашла себе пути в глубь земли.

     Мальчики сбросили рубашки, штаны, остались совсем голые. Чего же стыдиться друг друга? Ведь тут одни мужчины. Сюда, за мельницу, редко кто ходит. Да если и покажется кто, можно пригнуться под берегом или шлепнуться в воду.

     — Раз, два! Все за мной! Поплыли строем, как солдаты! — воскликнул Якуб Фекиач-Щурок.

     Отошли немного вверх по течению, скользнули в воду, поплыли. У канала схватились за заслоны, вылезли на берег. Вода сбегала с них струйками, тела казались гладкими, как из стекла.

     — Теперь наперегонки! — опять скомандовал Якуб.

     Все побежали обратно к тому месту, где начинали купаться, и разом бросились в воду. Ергуш нарочно не торопился, чтоб не говорили, будто он всюду лезет вперед. А к цели подплыл одновременно с Якубом. За ними подоспел Рыжик. Некоторые даже бежали по дну, но все равно их не догнали.

     — А теперь, — сказал Якуб, — кто не боится, пошли нырять!

     Залезли на высокие заслоны, стали прыгать в воду. Вниз головой бросились Якуб, Ергуш и Рыжик. Остальные только смотрели. Рыжик — мальчишка тощий, кожа да кости — дольше всех мог держаться под водой. Нырнув с берега, он выплывал на поверхность уже у самого канала. Его красно-рыжие волосы, всегда взлохмаченные, прилизала вода, и они блестели кровавым отсветом.

     — А кто может так? — крикнул Рыжик и нырнул с головой.

     Высунув над водой правую руку, он стал грозить ребятам пальцем. Он так долго сидел под водой, что мальчикам уже стало скучно. Всем казалось, что Рыжик торчит под водой целых полчаса, если не больше.

     Йожо Кошалькуля сказал:

     — Я бы тоже так мог, только зуб болит. Червяк в зубе у меня… Точит и точит, хоть на стенку лезь.

     От долгого купания на коже выскочили пупырышки, по спине пробегали ледяные мурашки. Хорошо было развалиться на берегу, погреться на солнце!

     — Под водой держаться — не такое уж простое дело, — разглагольствовал Рыжик. — Сначала надо научиться задерживать дыхание. Нос надо защемить пальцами и не отпускать. Попробуйте, кто хочет!

     Он показал, как надо делать: зажал себе нос, рот закрыл, перестал дышать. Все стали пробовать. Лица побагровели, глаза полезли на лоб, жилы на висках надулись. Никто не говорил ни слова.

     Рыжик первый нарушил молчание.

     — Я каждый день таскаю из лесу дрова. Глядите, какие у меня ссадины на плечах.

     Ребята посмотрели без всякого интереса. На худеньких плечах Рыжика багровели кровоподтеки.

     На воду садились усталые ласточки. Раскинут крылья, лягут, и вода несет их, но недолго. Потом ласточки встрепенутся, взмахнут крыльями и летят себе дальше, над самой водой.

     Ергуш наблюдал за ними, сказал:

     — У нас на Гати тоже ласточки купаются. Одна чуть не утонула. Не могла взлететь — крылья намочила.

     — А наши гуси умеют в прятки играть! — поскорей вставил слово Йожо Кошалькуля. — Старая даст команду и — хлюп! — прячется под водой. И молодые — хлюп! — за ней…

     Якуб Фекиач-Щурок переглянулся с Рыжиком, глянул на Ергуша. Усмехнулся, как бы говоря: «Слыхали? Ну что с него возьмешь?»

     — Какие умные гуси, — с коварной улыбкой отозвался Рыжик.

     Все захохотали. Йожо Кошалькуля выпучил глаза и, проглотив слюну, замолчал, упершись подбородком в колени.
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      БЛИСКАВИЦА
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Зузка Кошалькуля пришла к Анне и сказала:

     — Мама разрешают мне пойти с тобой по малину, если с нами Ергуш пойдет.

     А Ергуш с Анной были в ссоре. Она изводила его, все дразнила Зузкой. Он решил не разговаривать с сестрой и Зузке не показываться.

     Но Зузка разыскала его в саду и уговорила:

     — Ну не притворяйся таким, пойдем с нами! Какой же ты после этого друг? А то мы одни боимся… Хочешь, даже малину не собирай, только пойдем!

     И она посмотрела на него сбоку, просительно так — невозможно было устоять.

     — Ладно, — сказал он. — Но только с этой чертовкой я не разговариваю. Вечно дразнится, противная, покою не дает.

     Уговорились. Вышли рано утром, только светало. На весь день! Анна несла маленькое ведерко, в ведерке — узелок с хлебом и вареными яйцами. В руке у Ергуша была только валашка. Зузка ждала их в деревне у фабрики. Она держала два глиняных кувшина.

     — Дай, Зузка, я понесу один, — сказал Ергуш, забирая у нее кувшин. Он посмотрел на небо над горами. — Как бы нам не вымокнуть!

     Анна и Зузка переглянулись многозначительно, усмехнулись. Ергуш заметил это. Повернулся к Зузке, поставил кувшин у ее ног.

     — Сама неси! Чтоб не воображала…

     Зузке стало неловко:

     — Да что ты, Ергуш? Какой ты чудной!.. Мне-то не надо, я и сама понесу, только почему ты так?..

     — Смеетесь у меня за спиной! А я не ослеп еще.

     — Мы не над тобой, Ергушко! — защебетала Зузка. — Скажи ему, Анна, мы ведь просто так…

     Анна тихонько сказала:

     — Хочешь, побожусь?..

     Ергуш поднял кувшин и, ни слова не говоря, зашагал впереди девочек. Они держались его следа.

     — Сердится, — шепнула Зузка.

     — Надулся, как индюк! — отозвалась Анна.

     Ергуш шагал быстро, не оглядываясь. Обиделся.

     Самые большие малинники были на Блискавице. На одном склоне этой горы лес вырубили, вырубки заросли бузиной, малиной, крапивой. Там и тут над кустами выглядывало темя скалы, серебрились исхлестанные дождями, высушенные солнцем пни.

     Долго шли все трое молча; наконец добрались до подножия Блискавицы. Стали подниматься на вырубку — по тропинкам, а то и напрямик. Впереди Ергуш, за ним Зузка, последней Анна. Молчали.

     В нижней части вырубки высоко разрослась бузина, малиновых кустов было мало, да и те пообобраны. Выше малинник пошел гуще, а с середины склона тянулась вверх настоящая малинная чаща: кусты переплелись густо, краснели, гнулись под тяжестью крупных капель-ягод.

     Девочки начали собирать их. Старались, снимали ягоды пальчиками — одну в посудину, другую в рот. Ергуш уселся на пень; смотрел на долину, изредка поглядывая на девочек.

     «Вот глупые, — думал он. — Я бы помог им собирать, а так пусть сами… Зачем смеются за спиной…»

     Зузка поставила свой кувшин на низенький пенек, стала обирать ближние кусты. Вдруг она сжала лицо руками, попятилась, зацепилась ногой за куст — упала.

     Ергуш подбежал, поднял ее, смотрел испуганными глазами:

     — Что с тобой, Зузичка?

     Прибежала и Анна. Ведерко бросила, сама вся дрожит, рот раскрыла. Белая, как стена.

     — Змея! Змея! — Зузка показывала на пень, где стоял кувшин.

     Ергуш подошел к пню, поглядел — ничего особенного: светло-коричневая гадюка, с более темным, красноватым узором на спинке, извивалась у пня. Головку подняла, откинула — смотрит на Ергуша неподвижными, злыми глазами.

     — Ну что, моя красавица? — Ергуш нагнулся, улыбаясь раздраженной змее.

     Гадюка опустила голову, зашипела, скользнула прочь — спешила убраться.

     — Прячься скорее, а то я тебя высеку, — сказал ей Ергуш и стал осматривать пень.

     Странное открылось… Под отставшей корой лежали, свернувшись клубочком, молодые гадюки. Вывелись там из яиц, а теперь, наверное, спят. Ергуш отколупнул кору, гадюки, разбуженные, зашевелились, в испуге сослепу кинулись в кусты.

     Девочки пронзительно завизжали.

     — Что ты делаешь, Ергуш! С ума сошел! — в страхе кричала Анна.

     А Ергуш смеялся. Очень уж смешно ему было — до чего перепугались змееныши. Так удирали, будто от этого зависела их жизнь.

     — Змей выпускает, нет, чтоб убить их… — пробормотала Зузка, кривя губы, — сейчас заплачет.

     — Зачем убивать? — удивился Ергуш, подавая Зузке кувшинчик. — Пусть живут. Никого они не обидели, за что же их…

     — Да, мы боимся! — хныкала Зузка.

     Ергуш стал успокаивать их. Бояться-то нечего. Змея никогда первая не бросается, она убегает. Видал он их уже немало в горах. Не наступай на нее, она и не ужалит. Вон и Палё Стеранка говорит: змея — тварь полезная. Ловит мышей и жуков.

     Сбор малины на время прекратился. Девочки держались поближе к Ергушу, не осмеливались лезть в кусты.

     — Да вы не бойтесь, — уговаривал он их. — Я пойду вперед, выгоню змей.

     Он бродил по малиннику, постукивая своей валашкой, чтоб спугнуть змей, если они тут были. Анна постепенно осмелела, принялась за малину. Зузка не отходила от нее.

     Ергуш поднимался по склону. Выше, выше, выбирая места, где малины побольше. Кусты становились все ниже и ниже, ягоды мельче. Пришлось девочкам довольствоваться и такими, подчиниться Ергушу.

     Солнце пекло, высоко стояло в небе. Кувшины и ведерко наполнились, отяжелели. Вот уже близко конец вырубки, там начинается еловый лес. Они были у самого гребня Блискавицы.

     — Там, в лесу, пообедаем. — Ергуш показал на вершину.

     Девочки поторопились доверху наполнить свои посудинки и сказали:

     — Теперь пойдем!

     Ергуш нашел местечко в тени, ровное, как ладошка, там был мягкий мох. Вид отсюда открывался широкий-широкий. И Зузкину деревню видно, и еще другие деревни в долине.

     — Наш дом не видать, — сказал Ергуш.

     — А я наш хорошо вижу! — радостно воскликнула Зузка. — Смотрите, вон там, на Верхнем конце, еще крыша блестит…

     Ергуш разглядел крышу, залатанную новым тесом.

     Уселись, принялись за еду. В лесу, в его сумрачной тишине, носились паутинки, спали таинственные пауки… Солнце сюда не проникало. Оно лежало только на верхушках высоких деревьев.

     — Как тут страшно! — сказала Зузка. — Я бы прямо умерла…

     Она вздрогнула.

     Ергуш смотрел на нее, смотрел, ничего не говорил. Думал: «Отчего у нее такой маленький рот? И руки, и ноги, и лицо… И отчего она так боится? Хорошо бы этой Анны тут не было! Противная!»

     Тут Анна взглянула на него. Ергуш отвернулся. Перевернулся на спину, поднял глаза на верхушки елей, выше, еще выше, в голубое небо. «Хорошо бы мы с Зузкой подружились, — размечтался он. — Тогда бы ей нечего было бояться, я б ее никому в обиду не дал. Только бы Анна не дразнилась…»

     Зашумел ветер по лесу, заскрипели, застонали деревья, заплакали… Солнце скрылось, полумрак опустился на четыре лапы к корням деревьев, темные тучи вперегонку неслись над лесом.

     — Гроза идет! — сказал Ергуш и поднялся.

     Закричала ореховка, — отчаянный крик ее хватал за душу. Недалеко где-то, шагах в ста, около остроконечной скалы. Ореховка взлетела, потеряв два-три перышка; они закружились в воздухе.

     — Там что-то есть! — шепнул Ергуш; глаза у него заблестели, все жилочки так и заиграли. Он подхватил валашку.

     — Хочешь нас бросить? — испугалась Зузка.

     — Сейчас вернусь! — кинул он через плечо и осторожно, крадучись, в обход стал подбираться к скале.

     Сначала он ничего не разглядел. Только небольшая пещерка чернела под скалой. Стенки гладкие, сухие, дно выстлано хвоей… Зато в сторонке что-то шевельнулось. Будто обломок камня, небольшой и серый. И будто ушки остренькие торчат…

     Ергуш крался тихо, осторожно, не спуская глаз с этого предмета. Разглядел: да это котенок, только большой уже! В серой шубке с чуть заметными полосками. Котенок пристально смотрел на лес, сидел неподвижно. Ергуш стоял у него за спиной.

     Прикинул расстояние: шага три. Недалеко. Прислонил валашку к камню, бросился вперед, схватил, прижал…

     Котенок фыркнул, зашипел, заметался — он кусался и царапался. Ергуш не выпускал его. Сжимал все сильнее и сильнее…

     — Царапается, гадина! — пробормотал он, почувствовав его коготки на груди у себя. — Как быть?

     Нащупал шею звереныша, ухватил за шиворот, спустил к ногам и, придерживая его коленями, сбросил кабаницу. Плотно завернул в нее кошку — одна голова торчала. Яростные, в зеленых искрах, глаза, острые зубки в оскаленной пасти…

     — Ну вот, — сказал он, — прямо как младенчик…

     Подобрав валашку, он побежал с добычей к девочкам, радостный, торжествующий.

     — А я кошку поймал, — крикнул он им издалека, — дикую!

     Девочки ахнули, запричитали: Ергуш был весь в крови. Рубашка разодрана, по голой груди стекают тоненькие струйки крови.

     — Пустяки, — сказал он. — Заживет. Зато у меня будет красивая дикая кошка! Приручу, пусть мышей ловит…

     Он показал девочкам котенка. Тот все еще яростно фыркал. Девочки трусили, пятились.

     — Ну пошли, а то гроза нас застигнет…

     Где-то высоко в облаках загремело. Ергуш советовал пойти по тропинке, что вела по гребню горы, вдоль опушки леса. Наверное, эта тропинка приведет их в деревню. Девочки согласились. Пошли.

     Как странно стало вокруг: по лесу, меж стволов елей, ходит на четвереньках серый полумрак. Шевелится, шуршит незримое что-то. Духота — дышать невозможно. Травы колышутся, и волосы дыбом встают, хотя Ергуш не испытывает никакого страха. Он-то не боится, зато девчонки знай крестятся. А вот будто муравьи по всему телу забегали, волосы поднялись… Что это такое? От железных частей валашки искры летят. Ступишь на камень — огонь выбьешь… Отчего это?..

     — Анна, Зузка, у вас от волос искры! — в веселом удивлении воскликнул Ергуш.

     Они оглянулись на него и закрестились чаще: золотая пыль пляшет над волосами Ергуша!

     Воздух был насыщен электричеством.

     Треснуло, распоролось, загремело…

     — Пошли скорее… Гром! — закричал Ергуш и, пригнувшись, побежал по тропинке. Девочки, перетрусившие вконец, семенили за ним. Лес зашелестел. Хлынул сильный ливень.
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      ДИКАЯ КОШКА

     

     [image: after_title]

Ергуш мучился: паршивая дикая кошка не желала есть. Он приносил ей сыр, молоко, даже сало. Просовывал осторожно, через приоткрытую дверцу. Кошка норовила цапнуть его за руку, а еды не трогала. Ергуш раскаивался: надо было оставить ее в лесу. Несокрушимый характер. Еще сдохнет с голоду, жалко будет…

     Сидела кошка в кроличьей клетке; металась, бесилась. Глаза дикие, страшные. Ей бы только царапать, кусаться. Руки в клетку не просунешь.

     Бедные кролики не знали покоя ни днем ни ночью — топотали, пугались. От страха и тревоги дрожали их носики. Пришлось унести клетку с дикой кошкой в Ергушов шалаш.

     Ергуш подолгу лежал возле клетки, наблюдал. В руке ломоть хлеба; жевал он, жевал хлеб, а кошка смотрела Ергушу в глаза — пристально, неподвижно. Зачаровать хотела.

     «У Палё Стеранки надо совета спросить, — думал Ергуш. — Может, станет жрать живых мышей. А не станет — отнести ее в лес, к той скале…»

     Влетел в клетку комар, заметался во все стороны, засучил длинными ногами, как велосипедист. Запел грустную комариную песенку — разжалобить кошку. А она на него и не посмотрела.

     С дороги долетели голоса:

     — Ергушко! Ергушко!

     Выглянул Ергуш — на дороге собрались мальчишки, что-то веселые больно, на месте не постоят. Все тут: Якуб Фекиач-Щурок и Рыжик, Адам Телух-Брюхан, Йожо Кошалькуля и Чернильница, Имро Щепка-Левша и Штево Фашанга-Бубенчик. Сгребали руками белую пыль в бумажные фунтики, бросали вверх. Из фунтиков вырывались белые клубы — вроде бомбы…

     Ергуш побежал к ним:

     — Чего?

     Ребята обступили его:

     — Пошли скорей, у нас клест улетел!

     — Ергушко, поймай его!

     — Иду! — сказал Ергуш и побежал вверх по дороге. Ребята — за ним.

     Догнать не могли. На бегу перебрасывались словами.

     — Он на большой липе сидит, — толковал Рыжик. — У Телухов, возле корчмы… Улетать-то ему не хочется… Ты, Ергуш, слови его, если у тебя колдунские глаза…

     Прибежали ко двору корчмы, Рыжик стал показывать:

     — Вон он! Видишь? На той ветке! — Взял Ергуша за руку, подвел. — Иди сюда! Отсюда видно…

     Ергуш смотрел на высокое дерево, а клеста не видел. Напрасно напрягал он зрение. Вдруг — бац! — по колена ввалился в навозную яму. Рыжик и все мальчишки пустились наутек. Остановились поодаль, захохотали и бросились за угол дома. Скрылись.

     Ергуш выбрался из ямы — все ноги в навозе. Обманули, подлые! И этот дурак Йожо Кошалькуля с ними… Теперь расскажет Зузке, она насмехаться будет…

     Во дворе была колонка. Ергуш накачал воды, вымыл ноги. Огорченный, поплелся домой. Голову понурил, смотрит в землю.

     Дома во дворе стояла мама.

     — Крестная молока нам прислали, — сказала она Ергушу. — Они сено возить собираются. Тебя в помощь просят…

     — У меня кошка издохнет, — озабоченно отвечал Ергуш. — Надо ей мышей наловить.

     — А ты ее на чердак выпусти, — посоветовала мама. — Она уже большая, сама наловит. Много их на чердаке.

     — Убежит ведь! — возразил Ергуш.

     — Убежит — на свободе будет, — сказала мама.

     Ергуш недолго колебался. Отнес клетку на чердак, отворил дверцу. Кошка выскочила, фыркнула и скрылась в темноте среди балок.
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      КАК СЕНО ВОЗИЛИ
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Через несколько дней, рано утром, двинулись на трех телегах. Длинноносый Яно ехал первым. Ергуш был с ним — Яно нравился ему больше всех. Нравились ему добрые глаза Яно, такие глаза бывают у молодых телочек. Нравился и длинный нос торчком — смешной такой! И песенки об овцах нравились — Яно их часто пел.

     — Тебе ничего делать не надо, — сказал Яно, — только мух от коней отгоняй.

     Ергуш был разочарован. Это ему совсем не по душе. Сами позвали, а работать не дают…

     — Ну, если хочешь, можешь сено накладывать, — утешил его Яно. — С удовольствием разрешу.

     У Ямок свернули направо, по крутой дороге в гору. Дорога шла по полям под паром, по кустам, через выкошенные лужайки; где-то здесь должна быть Студеная яма.

     Ергуш заметил, что невдалеке за телегами, прячась под заборами и кустами, крадется за ними озорной Хвостик. Делает вид, будто вышел погулять сам по себе и случайно попал в те места, по которым проезжает Ергуш. Вот хитрая собачонка! Это чтоб его не прогнали. Ергуш обернулся, посмотрел на него — Хвостик свернул с дороги, спрятался. Но он, конечно, где-то близко. Еще покажется…

     Сверкала роса в травах. Кузнечики цвиркали, выскакивали, пролетали по воздуху. Кусались комары, оводы, жужжали, мелькали слепни — так быстро, что глазом не уловишь их полет. Только когда лошадь зафыркает, забьет беспокойно ногами, Яно прихлопнет под брюхом у нее слепня, небольшое насекомое бурой окраски. Он, наверное, вовсе и не слепой, только летает так, словно глаз нету.

     Кони идут мерно, колеса катятся гладко по мшистым лужайкам, на два пальца вдавливаясь в мягкую землю. С пригорка на пригорок… Мимо кустов орешника, боярышника, мимо грабовых рощ; там и сям поднимается над кустарником одинокая рябина, красивая, гладкоствольная, покачивает листьями.

     — Хо-хо! — крикнул Яно, щелкнув кнутом.

     Далеко где-то отозвалось эхо — будто кто-то передразнивал Яно. Щелкнуло — словно выстрелило. Вдали показался буковый лес; перед опушкой его стояли большие копны сена. Лошади почуяли, что конец пути близок, пошли быстрее. Яно направил своих коней к первой копне и там остановил их. Они потянулись к сену — нет, Яно им не позволил. Лошадь должна знать порядок, не своевольничать.

     Яно подложил камни под колеса, чтоб телега не подалась назад, потом выхватил из копны клок сена, стал его перебирать, разглядывать с удовольствием, понюхал даже. Лохматые листочки, растрепанные звездочки расцветших трав желтели в сене.

     — Понюхай! — сказал Яно, поднося к лицу Ергуша свою ладонь. — Лучшее сено, корм что надо!

     Сено пахло дурманно.

     Яно разнуздал лошадей, бросил им пахучего сена. Оно понравилось лошадям, — фыркая, они подбирали его большими клочьями.

     От леса, с лугов слетались комары и оводы, садились на лошадей, облепляли им животы, жадно сосали кровь. Лезли в уши, в глаза и животным и людям.

     Ергуш отломил ветку бука, принялся охлестывать лошадей по ногам, по брюху — убивать кровопийц.

     По колеям, проложенным телегой Яно, подъехал Ондрей, за ним Йожо со старым Томашем. Распрягли лошадей, разложили маленькие костерки — немного хвороста и много зеленых листьев. Желто-белый дым пополз под брюхо лошадям, отгоняя назойливых летунов.

     — Подкладывай в огонь, Ергушко! — крикнул Ондрей.

     Ергуш тоже развел костерок возле Яновых лошадей, потом стал носить из лесу хворост и листья, подкладывать там, где уже догорало. Это было нужное, серьезное дело. Оно ему пришлось по душе. Приходилось проворно поворачиваться — спасать животных от мучений. Он был доволен, весел и радостен.

     Три брата и Томаш накладывали сено на телеги попарно: один подбрасывал сено на вилах, другой, стоя в телеге, уминал, укладывал его. Вот наложили все три воза, придавили сено длинными жердями и присели отдохнуть, перед тем как ехать в деревню.

     — Знаешь что, милый, — взял Яно Ергуша за плечо, — ты нас тут подождешь. На что тебе ходить взад-вперед, дорога далека и нелегка. Ты пока напаси валежника, листьев для костров да посторожи тут — как бы скотина сено не растаскала. Обед мы тебе принесем. Как положено мужчине! — И губы Яно под длинным носом улыбнулись.

     Ергуш согласился. Пусть себе едут, он подождет тут. Все приготовит, что надо. Приятно слушаться таких славных людей, как Яно.

     Под горой, в той стороне, где была Студеная яма, забрякали колокольцы. Оттуда бежали коровы — хвосты подняты, скачут как угорелые. За ними пастух с длинным кнутом. Старается заворотить коров, кричит на них.

     — С утра вот так бесятся, — пожаловался он братьям Будачам. — Прямо не знаю, что с ними делать.

     Пастух был отец Палё, дядя Стеранка. Ергуш втайне порадовался: значит, и Палё недалеко…

     — Мухи их одолевают, — сказал Яно.

     Братья закрепили цепями задние колеса телег, запрягли лошадей и поехали. Возы скрипели, качались, неподвижные колеса прочерчивали длинные полосы во мху.

     Ергуш остался один.
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      ВРАГ
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Возле каждой копны Ергуш навалил сухого валежника и сырых листьев. Придут лошади — останется только поджечь. Закончив работу, Ергуш повалился на траву отдыхать.

     Из-за копны выглянул Хвостик, медленно подошел. Остановился перед Ергушем, посмотрел с опаской: не сердится? Не прогонит? Может, позволит остаться тут, а уж он, Хвостик, будет вести себя тихо, пристойно. Хвостик щелкал зубами, ловил кусачих мух.

     — Ну иди, иди сюда, милый! — позвал Ергуш. Он обрадовался — с Хвостиком веселее будет.

     Песик подбежал, побил Ергуша хвостом, сел рядом.

     Из леса вышел парень. Шел он тяжело, шатался. Нес на плече длинное буковое бревно. Хвостик поднял мордочку, принюхался, тихонько поворчал, но не двинулся с места. Сказал только: «Идет кто-то неуклюжий».

     А Ергуш узнал парня: кузнец Мартин — враг. Это он в праздник Тела господня ударил Ергуша кулаком по носу — в Гаморе, у кузницы. Ни с того ни с сего. За то, что мастер его побил.

     Проснулись в Ергуше горечь и злоба. Он вскочил, заступил дорогу кузнецу, прямо посмотрел на него.

     — Узнаешь? — недобрым тоном спросил он парня.

     Кузнец глянул на него из-под полей своей шляпы, ничего не сказал и прошел мимо.

     — Постой! — сказал Ергуш, ухватившись за бревно. — Ты так легко не отделаешься!

     Кузнец остановился, положил бревно на землю, повернулся к Ергушу:

     — Не приставай к добрым людям!

     Ергуш приблизился к нему:

     — Что я тебе сделал, когда ты меня ударил? В городе-то ты смел, а в лесу трусишь!

     — Отстань! — сказал кузнец. — Я не хотел тебя так сильно…

     Ергуш схватил его за куртку. Парень не сопротивлялся. Он был больше и сильнее, у Ергуша и сил не было сдвинуть его с места.

     — Трус ты, а то бы мы с тобой подрались, — сказал Ергуш. — Но не могу я драться, когда ты стоишь дубина дубиной.

     На Хвостика никто не обращал внимания, и никто не заметил, как этот хитрый пес фыркает, обходит парня сзади, как он изготовился к нападению. Едва Ергуш произнес слово «дубина», Хвостик зарычал и прыгнул, цапнул кузнеца за куртку. Цапнул и отскочил. Шерсть у него взъерошилась, как на щетке, он стал бегать кругами, ругая кузнеца грубым голосом.

     Парень испугался, даже ноги задрожали. Со страхом посмотрел он на собаку, а на Ергуша — просительно и жалобно.

     — Ты не вмешивайся! — прикрикнул Ергуш на Хвостика.

     Пес понял, что не годится двоим нападать на одного, отошел к копне, лег, тихонько поругивая врага.

     — Не бей меня, — печально проговорил кузнец, сдвигая шляпу на самые брови. — Мастер бьет меня и держит впроголодь. Может, и ты когда-нибудь кузнецом будешь…

     У Ергуша сжалось горло. Он отступил, потупился. Кузнец стал поднимать свою ношу, и Ергуш, сам не зная, как это вышло, помог ему взвалить ее на плечо. Кузнец пошел, что-то жалобно бормоча себе под нос. Ергуш смотрел ему вслед с тяжелым, грустным чувством. Вот он шагает, пошатываясь, скрывается под горой. Скрылся по пояс, по плечи, а вот уж и головы не видно…

     Из-за горы показались козьи рожки. И головы выглянули, белые, бородатые. Козы смотрели на Ергуша, а больше на Хвостика, смотрели застывшим, неподвижным взглядом. Подходил Палё Стеранка.
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      ПЛОХО БЫТЬ СИРОТОЙ…
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Палё Стеранка подарил Ергушу пращу. Учил его метать камни.

     — Раскрути над головой, дерни посильнее, а один конец отпусти…

     Ергуш быстро научился. Камни так и летели, со свистом проносясь в воздухе, тревожили овец и коз.

     — Дома буду метать, на Гати, — сказал Ергуш. — Там камни круглые, как яйца.

     Он сложил пращу, сунул в карман.

     — А мне ночью снилось, будто я летаю над долиной, — рассказал Палё. — Руки раскинешь — и летишь… Высоко-высоко над деревьями летишь, куда хочешь. Будто плаваешь в воздухе. Нянё говорят, тогда человек силой наливается.

     Ергуш сказал:

     — А я недавно дикую кошку поймал. Настоящую. Жрать не хочет, так и норовит за руку укусить, злая. Надо наловить для нее мышей.

     Палё посмотрел на него, подумал и говорит:

     — Пойдем ловить мышей! — Он уже сам загорелся. — Красных мышей, полевок, или лесных, каких хочешь.

     Он повел Ергуша в кусты.

     Стали искать. В самой гуще, на веточке кизилового куста, висело гнездо, круглое, как мяч, слепленное из травинок и сухих листьев.

     — Красная мышь, — сказал Палё.

     Разворошили гнездо — оказалось пустое. А в кусте что-то шуршало, потрескивало… Мальчики притаились, ждали. Красная мышь, с большими ушками и длинным хвостиком, карабкалась по ветке. Возвращалась к гнезду, а его-то уже и не было. Палё бросился, хотел накрыть ее шляпой — мышь скользнула наземь, юркнула под валежник.

     — Ушла, — сказал Палё. — Этих трудно поймать. Пойдем лучше посмотрим лесных.

     Вернулись на луг. Овцы и козы спокойно паслись на новом пастбище, на скошенном лугу, на межах, заросших кустами. Их не нужно было заворачивать, Палё следил только, чтоб они не трогали копен сена. Мальчики пошли к тому месту, где у опушки леса валялась куча камней. Эти камни снесли в одно место сгребальщицы, когда весной чистили луг. Палё осмотрел эти камни и сказал:

     — А здесь, верно, настоящие лесные мыши, с белым брюшком и длинным хвостиком. Надо разбросать камни.

     Взялись перебрасывать камни ближе к лесу. Стала расти новая куча. Работа кропотливая, зато веселая: камней все меньше, открывается земля, гладкая, сухая, с мышиными стежками.

     Отваливаешь плоский камень, вдавившийся в землю, медленно, осторожно: нет ли под ним мышки? Гляди в оба! Нет, нету. Давай следующий… Мальчики работают молча, усердно. Хвостик стоит рядом, смотрит, смотрит…

     — Еще половина осталась, — говорит Палё.

     — А теперь только четверть, — говорит Ергуш.

     А вот осталась совсем маленькая кучка, не больше хлебного каравая. Теперь надо быть особенно осторожным…

     — Внимание!

     Палё поднимает камушек за камушком, не торопится… Послушал, приложившись к камням ухом. Кажется, там что-то шевелится беспокойно… А Хвостик все смотрит, смотрит…

     Палё поднял плоский камень — фррр! Выскочила мышка, высоко подпрыгнула, как заяц. Писк — и уже хрустнули ее косточки. Хвостик, выпучив глаза, разгрызает добычу. Один хвост мышиный торчит у него из пасти.

     — Пошел прочь! — замахнулся на него Ергуш. — Думаешь, бездельник, для тебя мы трудимся?

     Хвостик, пристыженный, отошел к копне, лег: совесть его мучила.

     Камней осталось еще пригоршни три.

     — Ну, тут уж ничего не будет, — сказал Палё, быстро раскидывая их.

     И вздрогнул: из-под последнего камня выскочила вторая мышь! В два прыжка она очутилась около новой кучи камней, юркнула под них — скрылась.

     — Ишь как испугала, — проговорил Палё. — Чуть не в лицо мне прыгнула. Ах, хитрюга! Вторую-то кучу уж не будем разбирать.

     Он побежал к овцам, согнал их в кучу, вернулся и дал добрый совет:

     — Пойдем ловить полевок!

     Поодаль, ближе к Студеной яме, было поле скошенного ячменя. Здесь, на стерне, и обосновались мыши, прорыли ходы, соединили их, как настоящие улицы. Мальчики и решили навестить их; позвали с собой Хвостика.

     Мышиный городок Палё знал как свои пять пальцев. Он точно угадывал, куда ведут подземные ходы, в какой норе живет целое семейство, сколько у норы выходов. Он завалил все выходы, кроме одного, и отсюда начал копать. Ход оказался глубокий, Палё позвал на помощь Хвостика. Хвостик рыл землю лапками. Сунет нос в дыру, принюхается, потом поднимет мордочку, фыркнет и опять копает. Работал когтями, зубами, отбрасывая землю.

     — Учуял! — радостно воскликнул Палё.

     Оба настороженно ждали.

     В это время из лесу вышел паренек с тяжелой вязанкой дров. Шел он сгорбившись, совсем наклонился. Босые ноги поджимал — по стерне, по камням колко было идти. Да это Рудо Рыжик!

     Он подошел к нашим охотникам за мышами, сбросил дрова с плеч, сел, не говоря ни слова. Дышал он тяжело. Посмотрел на товарищей печальными глазами, обведенными темными кругами.

     — Мышей ловите, — будто перемогая боль, заговорил Рыжик. — Я тоже умею ловить их. Надую их через соломинку и выпущу. Они раздуются, как шары, в норку не влезают…

     Усмехнулся печально так, жалобно. Кулаком надавил на живот.

     Палё приподнял вязанку дров, попробовал на вес:

     — Тяжелая! Много набираешь.

     — Заставляют. — Рыжик поднял на него глаза. — Носи и носи — на всю зиму. А у меня живот болит. Недавно напился порченой воды из лужи… — Рыжик застонал, согнулся. — В ней живые волосы плавали, длинные — в целый метр. Сгребальщицы говорили, это «бандуры». А мне страсть пить хотелось. Наверное, они теперь у меня кишки жрут…

     Скрючившись в три погибели, Рыжик вынул из кармана мелкие орешки.

     — Буковые, — сказал он. — Нате, ешьте. — Дал ребятам по горсточке. — Только от них опьянеть можно. Как я недавно. Жую, жую, ни о чем не думаю. А потом меня будто подняло, на небо понесло. Схватился за траву, боюсь, оторвет! — Он криво улыбнулся. — Глупости! Это я от них опьянел.

     Палё и Ергуш подсели к нему, стали грызть буковые орешки. А Рыжик рассказывал:

     — Я, наверное, умру. Есть ничего не могу. Ни простые орешки, ни буковые. А ведь любил их. Ни кизил, ни рябина в глотку не лезут. А прошлый год только ими и кормился. Дома-то ничего не дают, только картошки чуть-чуть. Картошка сухая, подавиться можно. Ягоды боярышника тоже хороши. И шиповник, и терн, когда их морозцем прихватит… — Лицо у Рыжика скривилось, он опустил голову, застонал. — Ну, пора мне. Болит — сдохнуть можно…

     Он встал, а выпрямиться не мог. Ребята помогли ему взвалить дрова на спину. И пошел Рыжик — медленно, — скрюченный, прямо пополам согнулся. Ноги поджимал, шатался… Смотрели ему вслед Палё с Ергушем, задумались.

     — Мачеха у него, — сказал Палё. — Самая злющая баба в деревне. Зимой из дому выгоняла, да ночью… Рыжик едва не замерз — босой-то, в одной рубашке! Ночевал за Катреной, на вербе. Нянё мне рассказывали.

     Тут вдруг раздался мышиный писк. Мальчики бросились к Хвостику, но было поздно. Хвостик раскопал нору и пожрал всех мышей, старых и малых.

     Ергуш отругал его, вытянул пастушьим кнутом. Ему-то нужны были живые мыши, а Хвостик не желал этого понять.

     — Ергушко-о-о! — донеслось со стороны опушки.

     Это звал Яно, вернувшийся с телегой. В руке он держал узелок — обед для Ергуша.

     — Бежим! — сказал Ергуш. — Поедим вместе.

     Побежали наперегонки, Хвостик вприскочку за ними.
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      ПОСЛЕДНИЙ ВОЗ
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Возы с сеном по второму разу повезли в деревню. Палё сказал Ергушу:

     — Хочешь быть сильным — пей козье молоко, прямо из вымени. Нянё говорили, это для силы.

     И, подхватив кнут, он стал сгонять коз. А козы убегали, как черти. Даже Хвостик помогал, и все равно ни одной не удалось поймать.

     — Вон та, с большим выменем, наша. — Палё показал на бурую козу. — Вот бы добраться до нее!

     Ергуш стал обходить козу, а Палё размахнулся, хлопнул кнутом — длинный кнут обвился вокруг шеи козы; Палё отдернул кнутовище, подбежал, поймал козу за заднюю ногу. Коза лягалась, вырывалась, волоча за собой Палё.

     — Помогай! Держи! — кричал он.

     Наконец схватил ее. Держали крепко, так, что она двинуться не могла. Палё подхватил ее за ноги, опрокинул на спину. Коза плакала, как ребенок.

     — Соски у нее в навозе, — сказал Палё, — сосать нельзя!

     Он раскрыл рот и, нацелив в него большой сосок, сильно стиснул его; молоко так и брызнуло струйкой. Коза дергалась, металась, молоко лилось на лицо, на рубаху Палё.

     — Хватит из одного, — сказал он, — не то мама заметят. Теперь ты попробуй!

     Ергуш открыл рот, Палё стиснул другой сосок, облил ему все лицо. Потом козу отпустили. Она встала на ноги и побежала к своим товаркам, рассыпая по дороге черные «орешки» — со страху, конечно.

     Подкрепившись козьим молоком, ребята повалились на сено. Палё стал рассказывать о пастушеской жизни:

     — Намаешься — сил нет. Овца потеряется — ищи! В прошлом годе паршивая Корнута ушла с ягненком. Искали мы ее с нянё — нет нигде! Больше двух недель пропадала! Потом слышим раз — гав! гав! — охотничьи собаки. Носятся по лесу то вверх, то вниз. Что такое? Выбегает тут из лесу овца с ягненком. Корнута! И шасть к стаду. А черные собачищи за ней, я их еле отогнал. Нянё говорили, Корнута уже одичала немного, дичью пахла, вот собаки за ней и гонялись.

     — А мы пойдем косить на Блу́дов Верх, — сказал Ергуш. — Там у крестной Будачихи покосы, вчера говорили. Я буду воду носить косарям.

     Палё встал, показал кнутовищем:

     — Вон он где, Блудов Верх! По той стороне вверх, и еще выше. Отсюда не видать. Через лес пройти, и будешь на месте.

     Он показывал на узкий луговой клин, врезавшийся в лес, — туда Ергуш заехал было на Пейко, который щекотки боится.

     Солнце садилось, когда вернулся Яно с телегой. Он приехал один, без братьев, без Томаша.

     — На один воз как раз нагрузим остатки, — сказал он.

     Палё с Ергушем взялись помогать: укладывали, уминали сено. Яно подавал. Всадит вилы в сено, крякнет, подбросит на воз большую охапку. Ергуш и Палё равномерно распределяли сено в телеге, заполняли бока.

     Забрать-то забрали все, да воз получился огромный, с дом. Яно очесал воз с боков, подгреб рассыпанные клочья, вскинул на воз и закричал:

     — Айда!

     Придавили сено жердиной, привязали ее к задку, цепями закрепили колеса. Яно наказал Ергушу:

     — Иди за возом да примечай. Как покосится на одну сторону — беги на другую, хватайся за борт, перетягивай! Чтоб не перевернулся.

     Сумерки собирались спуститься на землю. Они уже обволакивали луг, когда завизжали колеса и воз двинулся вниз. Яно держал вожжи, правил лошадьми. Ергуш шел за возом, смотрел, как он раскачивается. Хвостик, по обычаю своему, то вертелся у ног лошадей, то плелся вдоль заборов.

     Палё со своими овцами шагал позади.

     В деревню въехали возле погоста. Дорога здесь ровная, колеса катились легко. Вот Яно остановил коней, взобрался на воз спереди, Ергуш — по веревке — сзади. Палё со своим стадом прошел мимо, шляпой помахал Ергушу.

     — Сегодня не будем разгружать, — сказал Яно. — Темно. А спать можем на возу.

     Въехали во двор.

     Хвостик побежал домой: боялся сердитого Казана. Распрягли лошадей, накормили, обиходили. Крестная накрыла ужин: галушки с брынзой, кислое молоко. Работники принялись за еду. Тишина стояла над столом, ели молча. Мягкая усталость ласковыми, приятными ладонями гладила тело. Давила книзу веки. Ах, шалунья! Легонько щекотала поясницу, плечи. Так и хотелось лечь, улыбнуться…

     Яно встал, кивком позвал Ергуша. Они сбросили жердину с воза, залезли наверх, умостились рядышком. Дышали, чуть посвистывая носом, — как соловьи. Стали засыпать. Из-под полуприкрытых век Ергуш видел ночное небо. Звезды, казалось ему, пылали кострами. Зелеными, фиолетовыми. Красными и желтыми. Горели, как факелы.

     Под яркими звездами звенел одинокий комар, пел на ушко ночи свою жалобную песенку. Рассказывал про обиду свою — так уж плохо живется ему на свете… Все тебя гонят, ни капли кровушки не дают… Беззз-жжаа-лостные…

    [image: chapter_end]


     
[image: before_title]

      ДЯДЯ КОШАЛЬКУЛЯ
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В середине августа начали косить на Блудовом Верху. Крестная ходила по домам, звала на помощь мужиков — хороших косарей. Наступило воскресенье. Сходились к фабрике мужики с косами, с сумками на боку. У каждого в сумке табак да трубка, брусок в мешочке. И еще миска для еды и ложка. Сосчитались: восемь, девять… одиннадцать… Троих не хватает. Чего нейдут, лежебоки?.. Надо подождать… Чтоб не скучно было, развлекались как могли.

     — Покажите-ка миски! — крикнул дядя Кошалькуля, отец Йожо и Зузки, большой чудак и хитрец. Он старше всех, кто собрался косить, и одна нога у него деревянная. Так и ковылял он от мужика к мужику: фуяра под мышкой, коса на плече. — Покажите, говорю! — Лицо у дяди Кошалькули все расщеплено морщинками, шляпчонка на нем, как мешочек для бруска, без всякой ленты. — Чтоб знать, кто сколько умнет!

     Смеется Кошалькуля, так и режет горячими глазами.

     Мужики с хохотом вынимают миски. Ергуш сидит в сторонке, под фабричной стеной, смотрит, что будет дальше. Миски у всех небольшие, тарелки на три, у многих они одинаковые. Трудно решить, кто самый большой едок.

     Дядя Кошалькуля покосился на Ергуша из-под шляпы:

     — Вот беда, порядочной посудины не найдешь! — Он подковылял к Ергушу, потянул его за руку. — Вставай! Покажи свою миску!

     У Ергуша сумки нет, миску он привязал к поясу. Кошалькуля отвязал ее, сравнил с другими. Оказалась больше всех! Тут дядя Кошалькуля захохотал:

     — Видели? Самого от земли не видать, а миска что лохань! Ергуш, Ергуш, в отца пошел!..

     Все смеются, хохочут, будто гроза гремит. А Ергуш, весь сжавшись, краснеет от стыда.

     Со двора Будачей выехали на телегах Ондрей, Йожо и Яно. Первая и вторая телега — с решетчатыми бортами; на них котлы, косы, грабли и мешки с продовольствием. Последняя телега — с дощатыми бортами; к ней три барана привязаны — блеют, плачут. Мутными, влажными глазами озирают они этот бренный мир… За последней телегой шагает старый Томаш с теткой Носа́лькой, что за мельницей живет. Теперь все ясно: сыновья крестной тоже едут косить на Блудов Верх, везут с собой запасы продуктов. Тетка Носалька — она в широких юбках, в чепце и оплечье — знаменитая повариха; тетка и на свадьбах стряпает. Значит, будет за кухарку. Томаш, ленивый работник, будет дрова носить, огонь поддерживать.

     Длинноносый Яно свистнул сквозь пальцы, закричал:

     — Ергушко-о-о! Пойдем, милый!

     Ергуш выхватил свою миску из рук дяди Кошалькули — тот и рта раскрыть не успел — и побежал за телегами, к Яно.

     — Мужиков ждать нечего, — сказал ему Яно. — Пока еще соберутся… А может, они нас и обгонят — напрямик пойдут, крутыми тропками.

     Ергуш подошел к баранам, погладил их. Каждого особо — по голове, по мордочке. Они перестали жалобно блеять, смотрели на него грустно, мечтательно. Наверное, грезились им тихие, бескрайние луга, где нет людей, нет пастухов. Роса блестит, отражает зелень трав, качаются лохматые головки цветов. Мирный покой ходит там добрым пастухом…

     — Ергушко! — Яно взял его за рукав, притянул к себе. — Что с тобой, скажи мне? Ты такой смутный. Кто тебя обидел?..

     Ергуш ответить не мог — язык не поворачивался. Посмотрел на Яно, улыбнулся как бы через силу. Где-то в глубине его глаз будто тихонько шел дождь. Ергуш только покачал головой: мол, нет, нет, никто его не обижал.

     Будто облачко село на лицо Яно, да быстро пронеслось. Он глянул из-под полей шляпы:

     — Нно, Ферко, Мишко! — и кнутом щелкнул.

     Шли молча. Ергуш думал:

     «О нянё моем упомянули… А у меня ведь не было нянё — мама никогда о нем не рассказывали…»

     Яно под перезвон бубенцов на хомутах лошадей напевал тихонько:

     
      
       Эх, пахарем не буду,

       Разбойником буду

       И гонять я стану

       Овечек повсюду, овечек повсюду…

       Эх, овцы да бараны,

       Сызмала я с вами,

       И мой дом родимый —

       Луга да поляны, луга да поляны…

      

     

     Ергуш опять приблизился к баранам, погладил их задумчивые мордочки.
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      НА БЛУДОВОМ ВЕРХУ
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Телеги уже подъезжали к Блудову Верху по едва различимой дороге. Вот уже слышны звон кос, голоса косарей: мужики выкашивали место для табора под самым теменем горы, возле гигантских буков. В этом месте склон горы как бы прогнулся, образовалось большое, с ровным дном, углубление. Ветры проносились над ним, солнце било в него через деревья. Здесь хорошо было укрыться и людям и животным — и днем и ночью.

     Телеги добрались до этой лощины к закату. Мужики сгребли скошенную траву, установили котел и теперь помогали тетке Носальке: носили воду, готовили дрова. Чтоб на всю ночь хватило. Поодаль, под самым развесистым буком, устроили из камней очаг и около него сложили кучу толстых поленьев. Будут подкладывать по одному — костер будет светить и греть. Все улягутся вокруг костра, поболтают да и заснут до рассвета.

     Ергушу нечего было делать. Никто не давал ему работы, никто на него не обращал внимания. Он помог Будачам выпрячь лошадей, их стреножили и пустили пастись: с одной стороны лощины трава была жиденькая, косить ее не стоило. Туда и отвели коней; они фыркали, щипали травку, перескакивали связанными ногами.

     В вечернем солнце Блудов Верх стоял задумчивый, замечтался будто. По лугам, разбежавшимся на все стороны, переливалась красная от закатного света трава, теплый ветер ворошил ее. Цветы поворачивались к солнцу, а оно спускалось, уходило все ниже, куда-то в провал на краю земли… Золотая пыль рассыпалась над лесом.

     А лес дремал, одним глазком сторожил плененные луга, обступив их со всех сторон. Ергуш бродил по лугам бесшумно, несмело, думал о разном таинственном.

     Мир был беззвучен. Красное солнце постепенно лиловело. Длинные тени протянулись от леса, легли поперек лугов. Лес глохнет, крепко зажмуривает глаза. Надо дать ему покой… Ергуш побежал к табору, вниз по склону горы, перепрыгивая через кусты.

     Вот и смерклось. В лощине горят два костра. У одного из них тетка Носалька готовит ужин, а неповоротливый Томаш лениво подбрасывает полешки в огонь.

     Вокруг другого костра, что повыше, лежат косари, серьезный ведут разговор. Ергуш подобрался к ним, примостился рядом с длинноносым Яно.

     Дядя Кошалькуля рассказывал о привидениях.

     — Вот как я, ребята, ногу потерял. Сломал ее, когда нечистый меня кружил. Сейчас расскажу, как было дело…

     Яно придвинулся к Ергушу, на ухо шепнул:

     — Слушай, как он загибать умеет!

     Рассказал дядя Кошалькуля, что был на свадьбе в далекой деревне. Возвращается ночью домой полевой тропинкой, и вдруг навстречу — человек. Весь в черном, как городские господа. Посветил на него дядя фонарем и видит — человек-то без головы! Вот беда какая! Бросился он бежать, не разбирая дороги, да и ухнул в яму, ногу повредил. Пришлось докторам отрезать ее…

     Яно толкнул локтем Ергуша, плутовски усмехнулся. Косари покашливали — не верили рассказчику.

     — Человек, да чтоб без головы! — заметил кто-то. — Странно что-то…

     Все рассмеялись. Дядя Кошалькуля выбил трубку и сказал:

     — Эх, что с вами толковать, глупые вы, ничего не понимаете. Тут уж не поможешь…

     Тетка Носалька застучала поварешкой об котел. Значит, ужин готов. Косари потянулись к котлу со своими мисками. Носалька наполняла их. Ергуш, стыдясь своей большой миски, стоял в сторонке.

     — Поди-ка, сынок! — позвала его тетка. — Ведь и ты наш!

     Он подошел, прикрывая миску руками: вдруг тетка насмехаться начнет… Нет, ничего не сказала. Посмотрела ласково, как мать, наполнила миску до самых краев.

     — Приходи за добавкой, наварено много, — сказала она.

     Ергуш отыскал Яно, подсел к нему, принялся есть. Гуляш был замечательный, жирный, только перец немного горло драл. Добрая еда для мужиков.

     Яно долго пережевывал один кусок, головой качал.

     — Как подошва, не прожуешь! — пробормотал он, вынимая изо рта твердый кусок; поднес к огню, разглядел. — Вот так дело! Ишь, свернулась кольцом. И жесткая, как резина.

     Это оказалась красивая бархатная гусеница. Он отбросил ее и продолжал есть.

     Поужинав, косари примолкли. Стали размещаться на ночь вокруг костра. Тетка Носалька устраивала себе постель на телеге.

     Ергуш, незамеченный, побежал к лошадям. Они стояли рядышком, дремали, приклонив головы друг к другу. Казалось, спят или, по крайней мере, засыпают. Спокойно им, безопасно.

     В лесу заухала сова. Прозрачное небо над вершинами деревьев окутывалось мраком. Ночь шагала по горам, оплетала деревья черной паутиной.

     Вдруг кони захрапели, забеспокоились, стали бить ногами: ужас какой-то охватил их. Лошади теснились к середине, каждая хотела спрятаться за другую, искала место побезопаснее.

     Но вот спустилась полная тьма, и кони успокоились. Ергуш не понимал, что с ними такое было.

     У костра заговорила фуяра. Дядя Кошалькуля запел. Рассказывала фуяра горам и долинам, деревьям и мшистым скалам и людям о солнце, что выходит из-за Верхполяны и встречается с месяцем. Солнце — юноша, месяц — девушка… Из твердого явора фуяра, а рассказывает мягко так.

     Дядя Кошалькуля то сам поет, то на фуяре играет. Она у него, наверное, волшебная. Целый мир в ней скрыт. Дунет в нее дядя, и будто голосом заговорит фуяра, поведет рассказ. О славных разбойниках, о любви. О матери — золотом корешке, о несчастьях людей.

     
      
       Эх, ведь не крал я сроду,

       Как другим случалось;

       Стали меня вешать,

       Петля оборвалась, петля оборвалась…

      

     

     Слушают горы, слушают долы, а кони и люди спят спокойно. Фуяра не нарушает покой ночи.

     Ергуш лежит на спине, смотрит на звезды — долго, очень долго. Грезит с открытыми глазами. О Зузке Кошалькуле, о двух ее косичках, о маленьких ножках. О Палё Стеранке, и о маме, обо всех своих… Умолкла фуяра, легла на лощину мертвая тишина. Оборвала Ергушевы грезы. Он встал, потянулся, побрел к костру — тихонько, на цыпочках.

     Все спят, только дядя Кошалькуля поправляет головни, разгребает угольки своей трубкой.

     — Ты где бродишь? — спросил он шепотом. — Видно, и ты непоседа…

     — При лошадях был, — ответил Ергуш. — Они испугались чего-то, когда стемнело.

     — Чего же тут удивительного, — сказал дядя. — В сумерки просыпаются хищники, которые спят днем. Черт вселяется в них, и выходят они за добычей. Лошади и коровы — твари мирные. Когда солнышко заходит, они ищут себе притулок, на коленки опускаются. А как ночь надвинется — тревога их одолевает. Мычат, ногами бьют, хотят укрыться понадежнее. Хищных зверей боятся, которые ночью за добычей рыщут. Вот так же и среди людей повелось.

     Ергуш обдумывает то, что сказал ему дядя Кошалькуля. Посмотрел он на его морщинистое, жесткое, но при всем том плутовски веселое лицо, и решился задать великий вопрос.

     — Вы знали моего нянё? — твердо спросил он.

     — Знал, — ответил Кошалькуля, кивая головой. — И скажу тебе только — ведомы были ему все тайные тропки… Придвинься ближе, коли хочешь о нем услышать…

     И он освободил для Ергуша местечко у костра.
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— Знавал я его, говорю, — начал рассказ дядя Кошалькуля. Все спали, Ергуш слушал. — Добрый был человек, только по ночам спать не любил, как те хищные звери, о которых речь была. Скрывался он здесь, на Блудовом Верху, но никто не знал, в котором месте. Скорее всего, среди скал, как привидение. Говорили, силы у него на пятерых хватало…

     Разбойничал… Ни поймать его не могли, ни подстеречь даже. Домой приходил редко, ночью, когда дети спали. Точно сказать не могу, но ходит слух, будто приносил он матери твоей деньги…

     Были у него три товарища. Раз увели они бычка из барского имения. Отец твой обул бычку башмаки, чтоб следов не было. И вот как шли они, три товарища набросились на отца твоего и убили. Ты помнить не можешь, маленький был. Так он и отдал богу душу. Невзлюбили его за смелость, за силу великую…

     Нашли его лесорубы, и похоронили мы его. На старом погосте, в дальнем углу. Подальше от людей, потому что был он нелюдимый человек…

     Я и песню знаю — неведомо, кто сложил ее, — она память хранит о твоем отце…

     И дядя Кошалькуля тихо запел о предателях-товарищах. Как убили они того разбойника из леса, кто бычку башмаки обул…

     Молчал Ергуш долго, очень долго. Будто вспоминал таинственный мужской голос, вплетавшийся в сны его давними ночами, когда вихрь свистел, ломая ветви деревьев. Лампа еле-еле мерцала, и на тот загадочный голос отзывалась мама — боязливо, испуганно.

     — А мамка ничего не говорили… — шепнул он весь в слезах.

     — Э, брось, чего теперь вспоминать! — махнул рукой дядя Кошалькуля. — У матери забот хватает, как поднять детей. Поле-то у вас маленькое, две-три полоски, еле прокормишься. — Он близко посмотрел в глаза Ергушу. — Смотри мне, будь порядочным человеком, матери помогай!..

     Кошалькуля подложил полено в огонь и повалился спать — шляпу под голову, ладонь на глаза. Захрапел. А Ергуш не лег. Он все смотрел в жаркое пламя, на раскаленные угли. Вот уж рассвет занялся — будто махнул кто-то из-за горы золотисто-зеленым платочком. Обхватил себя Ергуш руками, ладони под мышки сунул, откинулся на спину и заснул. Вскоре стали просыпаться косари.
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Ергуш проснулся — холодная роса на лице. Косари, растянувшись длинной цепочкой, косили широкий луг, от табора к востоку.

     Тетка Носалька подозвала Ергуша к телеге, дала хлеба с салом.

     — В горах едят по-походному, — сказала она, — кофе не варим. А на обед баранина будет.

     Ергуш был доволен и так.

     Тетка взяла ведра, позвала с собой Ергуша по воду. Спустились туда, где с вечера паслись лошади. Сейчас их там уже не было, наверное, забрели куда-то под самое темя горы.

     Тетка вошла в старый буковый лес по тропинке, ведущей круто под гору.

     — Ты дорогу примечай, — сказала она Ергушу. — Как пойдешь по воду, этой тропки держись.

     Лес стоял тихий, только вжиканье и звон кос перескакивали по верхушкам деревьев.

     В глубоком овраге в гуще леса клокотала вода. Тетка остановилась, велела Ергушу хранить молчание, показала на источник. Там стояла неподвижная серо-желтая серна с белым пятнышком под хвостом. Шею вытянула, мордочку наполовину окунула в воду — медленно пила. Вот подняла голову — капли падали с губ. Неторопливо пошла вверх. Листья шуршали, потрескивал валежник, осыпались мелкие камешки и комья земли.

     — Пусть ее пьет спокойно, — сказала тетка. — Милая зверушка!

     Родник когда-то углубили, можно было зачерпнуть полное ведро. Ергуш подхватил оба ведра, понес их вверх по оврагу, шел легко, весело. Напрасно тетка ворчала, что оставил ее с пустыми руками.

     Вылили воду в большой котел, развели огонь. Пришел Томаш с большим сухим стволом на плече. Он хмурился и пыхтел. Сбросил сухой ствол, принялся рубить его топором, сердито ворча. Злился, что дерево твердое.

     Воды не хватило, Ергуш сбегал еще раз. А как жарко стало, взялся поить косарей. Приносил свежей воды, ходил вдоль цепочки с ведром и ковшиком, подавал мужикам. Им это нравилось, они хвалили Ергуша, доброго работника.

     — А косить не сумеешь? — спросил его дядя Кошалькуля.

     Он шел последним в ряду, деревянная нога глубоко вдавливалась в мох. Он отставал и злился. Даже покурить некогда было.

     Ергуш взялся за косовище. Дядя показал, как держать, как вести косу полукругом. Забирать надо немного, а то устанешь. Носок косы не очень приподнимать, но и не опускать, чтоб в землю не врезалась.

     Попробовал Ергуш раз, другой — неплохо получается, только трава осталась примятая.

     — Левое плечо ниже держи, — сказал дядя.

     Ергуш взмахнул косой, как ему указали, — хорошо! Коса косила гладко, скользила как по маслу.

     Ергуш торопился догнать косарей, пока дядя Кошалькуля курил. А тот время от времени брал косу, проводил по ней бруском, улыбался, хлопал работника по плечу.

     Теперь дядя курил очень часто, зато косарям не доставалось уже такой свежей воды, как раньше.
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В последние дни сенокоса пришли сгребальщицы. Они перетряхивали сено, потом сгребали его в большие копны. Пели весело; лишь порой прозвучит в их голосах как бы жалоба или стон. Ергуш с ведрами спускался по воду и недалеко от костра наткнулся на группу сгребальщиц. Из-за куста смотрел, как они работают, ворошат сено. Одна из женщин, в черном платке, низко спущенном на лицо, совсем согнулась, работала из последних сил, тяжело. Она не пела…

     У Ергуша горло сдавило от жалости. Подбежал он к ней, заглянул в лицо, затененное платком. Ему улыбнулись мамины глаза, прояснился ее хмурый лоб, на губах заиграла добрая улыбка.

     — Ергуш! — сказала мама. — Детка моя, как тебе тут?

     А грабель не отставила, продолжала работу, — некогда было даже за руку сына взять.

     — Зачем вы пришли? — взволнованно спросил Ергуш. — Ведь сил у вас нет!

     — Надо, — ответила мама. — Жить-то нам надо…

     Помолчав, она добавила:

     — Вечером не убегай, вместе домой пойдем.

     Ергуш вернулся к своему делу: носил воду косарям, заменял дядю Кошалькулю, когда тому припадала охота покурить. Все как прежде — только на сердце что-то невесело.

     Кончили работу косари, стали помогать женщинам копнить сено. Дядя Кошалькуля подошел к матери Ергуша, сказал:

     — И ты пришла… Ох, бьешься-то как…

     Тихонько, отрывистыми словами разговорились они о давних временах. Была тогда мать Ергуша красивой девушкой, резвой, как серна. А дядя был славный парень, быстрый, как олень. И Ергуш подслушал, что хотел этот парень взять в жены ту резвую девушку. Но она-то выбрала другого, того, безбожника…

     — Кто ж его знал, какой он… — вздохнула мама и замолчала.

     В сумерки все стали спускаться с Блудова Верха — косари и сгребальщицы. Две телеги с решетчатыми бортами, нагруженные сеном, ехали впереди, за ними — Яно с третьей телегой, на которую навалили косы, посуду, остатки еды. Косари двинулись напрямик, крутыми тропками, женщины шагали за телегами по дороге. С ними был дядя Кошалькуля — легче ему было идти по пологому спуску на деревянной-то ноге.

     Ергуш шел рядом с матерью, слушал крики и песни сгребальщиц.

     
      
       На войну идешь по доброй воле —

       Чтоб тебя там черти запороли…

       Горько, тяжко у новой мамки:

       Ни в чем-то ей не потрафишь —

       Ни в наружности, ни в речи,

       Ни в какой пустяшной вещи…

      

     

     Песня вонзалась в сумерки розовым лучом света, и звенели в ней стон да жалоба…
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Осень. Все опустело. Листья, как стайка птиц, мечутся по воздуху. Тихонько шуршат. Вот облетает три листика… девять… и еще один, одинокий. Это ветерок повеял, погулял в саду.

     Грустно Ергушу. Смотрит он на летающие нитки белой паутины, на желтые и красные кусты Вырубок. Из птиц остались только маленькие чижики — носятся в воздухе, поют, но уже не так весело. Несколько ласточек кружится в голубом небе да последняя пара щеглов со своими птенцами порхает по саду. У ласточек тоже еще птенцы. Живут они в гнездах под крышей. Другие ласточки давно улетели — остались лишь родители с поздними детьми. Летают ласточки быстро, как пули, ищут что-то. Мушек мало — редко-редко прожужжит одна, другая. Ергуш видел, как ласточка бросилась на окно: за стеклом в кухне билась жирная муха. Ласточка хотела поймать ее, отнести в гнездо детям — напрасно: стекло спасло муху от голодной птицы.

     Щеглята уже подросли. Все время тиликают, летают по саду — балованные барские детки. Они не то что воробьи, хитрые, ловкие удальцы-молодцы. Воробей только вылупится из яйца, только покроется реденьким, как стерня, пушком — и уже вылезает из гнезда, учится бороться, хватать пищу собственным клювом. А щеглята — красивые баловни; родителей переросли, а все не летают, сидят на веточке, ждут, чтоб им принесли зернышек. Только спасибо говорят, как барские дети: тили-тили… Старики носят им семена чертополоха, подорожника; не знают голода щеглята.

     И горихвостка сидит еще на крыше. Распевает, ловит мух. Порой слетит на галерейку за навозной мухой, вернется на конек крыши и поет радостно: какая была муха жирная, вкусная!.. Старый лакомка! Детей вырастил, с подругой расстался, живет теперь сам для себя, как холостяк. Весной подыщет новую подругу.

     И это всё. Больше ничего примечательного на хуторе не найдешь. Солнце рано садится, мухи и птицы исчезают. А вечером, когда приходит ветерок погостить в саду, посмотреть, все ли спокойно спят, — орехи пугаются ветерка, падают наземь со стуком. Мама говорит:

     — Слышишь? Утром собери их…

     Приходит утро в шубе из белого тумана. Ергуш собирает орехи, желтые, гладкие, будто их отшлифовали. Уносит мешочек с орехами на чердак, подвешивает к балке. Хороши будут к рождеству. Позолотят их, повесят на елку. И щелкать можно, пока челюсти не заболят.

     Мама пришла из деревни, сказала:

     — Этой ночью помер несчастный мальчик Рудо Рыжик. «Бандура» выпил, говорят, мучился очень.

     Ергуш опечалился; жалко ему Рыжика. С презрением думал он о неродной матери Рыжика, самой злой мачехе в деревне. Гоняла его в лес по дрова, худенького, больного Рыжика… Есть ему не давала, и пришлось ему, бедному, умереть. В ту ночь, когда падали орехи… Наверное, тоже, как те орехи, испугался он ветерка. Ветер постучал к нему в окошко: «Сладко ли спишь, дитя мое?» И Рыжик от страха испустил дух…

     В полдень пришел Нацко.

     — Я нашел гнездо трясогузок, а в нем птенцы вот с такими хвостами! — сказал Нацко и показал на руке. — Пойдем посмотрим!

     Забрали с собой Хвостика, пошли через Гать на Волярку. На самом краю луга, у речки, Нацко показал гнездо. В нем жались друг к другу три подросших птенца с длинными хвостами. Сидели неподвижно в ямке под корнем дерева на берегу. Самка, их мать, с сердитыми криками летала над гнездом.

     Ергуш сказал:

     — Можно поиграть с ними, попробовать, как они летают, вон на лугу. А потом положим их обратно.

     Нацко переложил птенцов в шляпу. Птенцы смотрели серьезно круглыми, расширенными глазами. Они не убегали, не выказывали страха. Невинные создания, не знающие опасности.

     По лугу носился Хвостик, совсем ошалел. Он гонялся за тенями ворон, кружащих над Воляркой. Лаял, зубами щелкал — сердился, что никак не может схватить тень, попробовать ее на вкус.

     Выпускать трясогузок было опасно: жадный Хвостик без труда их проглотит. Решили положить их на землю, шляпой накрыть, а самим пока насбирать орехов. Хвостик пусть побегает, потом его привяжут на всякий случай.

     На берегу Ольховки, среди прочих кустов, росли и ореховые. Листья на них — желтые, как золото. Потрясешь куст — шу-шу-шу, хлоп-хлоп-хлоп — посыплются орешки. Потом надо отвести ветки орешника и внимательно искать в траве. Орехи — кофейного, красноватого цвета, с белыми нетронутыми шапочками. Раскусишь — ядрышко здоровое, твердое, хрусткое. А вкусно как — словами не скажешь! Прямо слюнки текут.

     — А я опять в школу хожу, — сказал Нацко.

     Лесничество приписано к городу, поэтому Нацко, как горожанин, может ходить в школу. Школа есть в городе, а в деревне ее нет. И деревенских не принимают. Да деревенские и не просят: они ведь не господа!

     — Сегодня у нас уроков нет, — продолжал Нацко. — Потому что сегодня четверг. А завтра опять бери сумку — и айда…

     Ергуш знал только, что в школе учат читать и писать.

     — Что вы там делаете? — небрежно спросил он.

     — Ничего, — ответил Нацко. — Наш пан учитель здорово читают, будто горохом сыплют. А вчера они нам говорили, что нельзя запихивать в нос твердые предметы. А я сказал, что могу запихнуть себе в нос даже луковицу. Они стали ругать меня по-венгерски[13], я не понял. Ребята потом объяснили мне, что я дерзкий. А это неправда…

     Пришла со стороны Гати Анна с корзинкой и граблями. Взглянула на мальчиков, но ничего не сказала. Стала сгребать под лысеющими кустами бурые опавшие листья.

     — Это зачем же? — крикнул ей Нацко.

     — На подстилку, — сдержанно ответила Анна, сердито покосившись на Ергуша. Злилась, что он не идет помогать.

     Хвостик по-прежнему гонялся за тенями ворон, солнышко спускалось, и Нацко надоело ждать. Он открыл трясогузок, надел на голову шляпу. Птенцы сидели, прижавшись друг к другу головками, смотрели на мальчиков, как будто удивлялись им.

     — Пора, — сказал Ергуш. — Птицам скоро спать. Положим их в гнездо.

     — Ладно, — согласился Нацко. — Только у меня… не знаю… что это… — Он отчаянно заскреб в голове, скривил лицо, подозрительно глядя на птенцов. — Ну-ка, посмотри!

     Он наклонил голову, показал Ергушу. Мелкие, с песчинку, насекомые так и кишели у него в волосах.

     — Вши, — сказал Ергуш. — Это от птиц. Кусать будут — не выдержишь! Беги домой, намажь голову керосином!

     Нацко захныкал:

     — Ой, кусают, кусают!..

     Подбежал к Ольховке и, не переставая чесаться, сунул голову в холодную воду. Потом, не оглядываясь, помчался домой.

     Ергуш отнес птенцов к гнезду и пошел помогать Анне. Стал набивать корзинку листьями. Если примять коленом, много поместится.

     Анна посмотрела на него с благодарностью. Разговорилась:

     — Вот пройдет осень, и будет рождество. А потом опять весна, цветы, ручейки…

     Подлетел ветерок, молодой, предвечерний. Подхватил золотые листья, они закружились стаей райских птиц. Тихонько зашелестели про осеннюю грусть.
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      ВОЙНА
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В воскресенье утром Ергуш отправился в деревню: хотелось повидать Палё Стеранку. Давно они не встречались.

     Все деревенские мальчики собрались у фабрики. Только Матё Клеща-Горячки, как всегда, не было среди них. Зато был Якуб Фекиач-Щурок в новенькой шляпе. Были Йожо Кошалькуля с Яном Чернильницей. И Густо Красавчик с Адамом Телухом-Брюханом. И Штево Фашанга-Бубенчик, и Имро Щепка-Левша. И много незнакомых сорванцов помладше. Не хватало только Рудо Рыжика.

     — Теперь ему хорошо, лежит в могиле, — говорили меж собой мальчики.

     Палё Стеранка подговаривал ребят дразнить барана Будачей.

     — Подойди к нему, — говорил он Йожо Кошалькуле, — и скажи: «Старый бес!» Увидишь, как обозлится. Подумает, что ты хочешь овец обидеть, и бросится на тебя.

     Йожо Кошалькуля взял у Палё кнут и подошел к овцам…

     — Старый бес! — закричал он. — Буц-буц-буц!

     Большой черный баран выбрался из толпы овец и решительно, с поднятой головой, двинулся к Йожо. Тот бросился наутек. Баран побежал за ним, боднул, сбил Йожо с ног. И гордо, как победитель, вернулся к стаду.

     Мальчики весело смеялись. Какая смешная и интересная эта новая забава! Можно испытать, кто проворнее, кто птицей убежит от барана.

     Дразнили по очереди: Якуб Фекиач, Яно Чернильница, Штево Фашанга. Баран всех догонял и валил наземь. Пошел Ергуш, соображая по дороге, как лучше бежать. Закричал:

     — Старый бес!

     Баран кинулся за ним: Ергуш петлял, бросался из стороны в сторону, кружил… Баран преследовал его, пока не добежал до фабрики, и ни с чем вернулся к овцам, яростно фыркая. Много смеху, страху и веселья доставил ребятам будачевский баран.

     Как только взошло солнце, Палё пожал руки ребятам постарше и погнал стадо на пастбище. Уходя, сказал Ергушу:

     — Буду ходить со стадом только до дня всех святых, а после уж каждый день встречаться будем…

     Мальчики держали совет: какую бы новую игру придумать?

     Лучше всего пойти на поля, развести костер, поискать картошки и испечь ее в золе. Картошку уже выкопали, но всегда найдешь остаточки.

     А можно отправиться к соседней деревне, к Скля́рову. Напасть на скляровских, объявить им войну. У них нет пращей, можно здорово нагнать на них страху. Пленных сечь — каждому пять розог по заднему месту. Весело будет, как на войне…

     — Чур, я палач! — крикнул Фекиач-Щурок. — И надо выбрать капитана.

     Выбрали Ергуша.

     — Ладно, — сказал Ергуш, — только уж каждый смотри в оба!

     Самые большие поля тянулись на восток от деревни и граничили с полями Склярова. Идти надо было через Верхний конец, потом садами и — тропинками — через поля. Ергуш украдкой заглянул по дороге во двор дома с заплатанной тесовой крышей, но никакой девочки с косичками не увидел.

     — Делайте пращи, — приказал Ергуш, — чтоб у каждого была. Как зайдем за деревню, упражняться будем.

     Мальчики помладше вытащили веревки, стали их мерять, связывать. У всех старших уже были пращи из толстых бечевок; тщательно сложенные, они лежали в карманах.

     За садами разошлись; подбирали камни, метали их в поле. Младших ребят Ергуш расставил по флангам.

     Стали станом на границе между землями обеих деревень, в густых кустах. Развели костер и палками принялись выковыривать из гряд забытые картофелины. Когда костер прогорел и образовался толстый слой золы и углей, закопали картофелины в золу и расселись вокруг.

     Ергуш сказал:

     — Надо подойти к Склярову поближе и вызвать неприятеля. Пусть идут малыши дразнить скляровских. Как только враги соберутся, бегите сюда. А мы тут подождем и нападем на них.

     Нельзя было не согласиться с ним — предложение Ергуша всем понравилось. Четыре-пять младших мальчиков пошли к Склярову.

     — Вы их дураками ругайте! — крикнул им вслед Фекиач-Щурок. — От этого они прямо бесятся, — добавил он вполголоса.

     Малыши, хоть и были еще очень далеко от Склярова, начали выкрикивать хором:

     — Ду-ра-ки! Ду-ра-ки!

     Крик был насмешливый и воинственный. Вскоре мальчики скрылись в лощине, и их не стало слышно.

     Костер жарко разгорелся, хворост трещал, отскакивали горящие сухие веточки. Йожо Кошалькуля промолвил:

     — Биться будем как черти. Ничего не бойтесь…

     Его собрались было осадить, как вдруг всем показалось, что у кого-то горит одежда.

     — Что-то тлеет, — заявил Ергуш. — Пахнет паленой тряпкой.

     Стали осматривать свои кабаницы, штаны — не нашли ничего подозрительного.

     — А пусть себе тлеет, — спокойно сказал Фекиач-Щурок, — мне дела нет!

     В это время шляпа у него задымилась, и что-то защипало на голове. Он сорвал шляпу, выпучил глаза и ахнул: в новенькой шляпе была дырка! Уголек попал на шляпу, прожег ее и чуть припалил волосы…

     — Кто это сделал?! — грозно заорал Фекиач-Щурок и, выхватив из костра горящую разлапистую ветку, стал бить ею кого попало. Всех, кроме Ергуша. Больше всего досталось Йожо Кошалькуле. Ребята разбежались — домой! У костра остался один Ергуш. Сидел молча.

     Палач Фекиач-Щурок вернулся к костру; отчаяние было написано у него на лице.

     — Отец меня убьет, — сказал он. — Как бы замазать дырку…

     Попробовал залепить слюнями — ничего не получилось. Фекиач снова заговорил:

     — Отец с мачехой заодно, они меня мучают. Вырасту — уж я им отслужу!

     Глаза его сверкали, и слезы катились из них.

     Ергуш все молчал. Попробовал картошки, выгреб те, что были помягче.

     — Ешь, — сказал он наконец. — Испеклись.

     Разложили картофелины, соскребли ножиками уголь, стали есть. Горячие! Открыв рот, выдыхали горячий пар. Фекиач-Щурок задумался. Его мучила мысль о прожженной шляпе.

     Со стороны Склярова послышался крик:

     — Ду-ра-ки! Ду-ра-ки!

     Малыши бегом возвращались к костру, за ними — как муравьи! — множество незнакомых мальчишек. Скляровские! Они гнались за юными разведчиками, швыряли в них твердыми комьями. Палач Фекиач-Щурок приготовил пращу, набрал камней в кучку.

     — Эй, — сказал Ергуш, — еще убьешь кого, не надо! Бросай комки земли, камнями не швыряйся!

     Фекиач не ответил, лишь зловеще улыбнулся. Он заложил камень в пращу, размахнулся, бросил… Камни так и посыпались на скляровских. Те опешили, но не побежали. Комьями земли стали осыпать противника.

     Разгорелся жестокий бой. Малыши Ергушевой партии подбежали к костру и, выстроившись в ряд, тоже стали кидать комья, как им Ергуш велел. Сражались самозабвенно… А Фекиач бросал камни. Ергуш обежал вокруг кустов, напал на скляровских сбоку.

     Неприятель в смятении стал отступать. Скляровские сломя голову кинулись наутек, падая по дороге. Победители преследовали их. Один из врагов — небольшой, неповоротливый, как колода, мальчишка — отстал от своих. Тяжелые отцовы сапоги мешали ему бежать, товарищи его бросили. Он упал и был захвачен в плен.

     Палач Фекиач-Щурок подскочил, принялся безжалостно сечь его ореховым прутом.

     — Я палач! — приговаривал он. — А ты пленник! Знай, с кем дело имеешь!

     И он хлестал, хлестал, не хотел остановиться. Пленный взвизгивал, метался, просил пощады — смотреть жалко!

     — Опомнись! — вмешался Ергуш и вырвал прут из рук Фекиача. — Не обижай пленных!

     Фекиач-Щурок покачнулся, чуть не потерял равновесия, когда Ергуш вырвал у него орудие казни; обиделся. Злобно посмотрел на Ергуша и, пробормотав несколько слов, которых никто не расслышал, ушел.

     У Ергуша испортилось настроение.

     — Уж больно он разозлился, — сказал Ергуш про Фекиача, обращаясь к плачущему пленнику. — А ты не обижайся, это он тебя так просто, в шутку…

     Пленный пошмыгал носом, утерся рукавом. Боязливо поглядывая из-под старой шляпы, он поплелся к своей деревне.

     На пригорке перед Скляровым собрались побежденные, кричали оттуда:

     — Погодите, паршивцы! Попадетесь нам в руки!

     — Ду-ра-ки! — крикнул Ергуш и повел малышей восвояси.

     Они побежали бегом и скоро были в деревне.

     Из низенького дома неподалеку от фабрики доносился пронзительный страдальческий вопль. Ергуш узнал голос Фекиача-Щурка. Отец порол его за шляпу. Порол, видно, жестоко и беспощадно…
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      ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ
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Туманным утром мама позвала Ергуша и сказала:

     — Сегодня день всех святых. Надо пойти на старый погост, убрать отцову могилу.

     — Иду, — сказал Ергуш.

     И пошел на кладбище с корзинкой и лопатой на плече.

     Могила отца, как и рассказывал дядя Кошалькуля, была в углу кладбища, у самой ограды. Найти ее было нетрудно: она выдавалась высоким холмиком. Остальные, наверное, очень старые могилы уже осели, сровнялись с землей.

     Ергуш скосил высокую траву на могиле, натаскал земли, поправил холмик, придав ему четкую форму. В кустах на Загробах нарезал большие пласты зеленого моха, наломал калины; доверху корзину набил. Вернувшись на кладбище, обложил холмик мохом, украсил красной калиной.

     Под вечер мама зажгла четыре свечки, поставила их на стол и сказала:

     — Две — за моих родителей, одна — за вашего отца, а четвертая — за ребеночка моего умершего…

     Все встали на колени, помолились.

     От мальчиков Ергуш слыхал, что в день всех святых ходят люди на кладбище и зажигают свечи на могилах. Спросил: почему же мама ставит свечи дома? Мама не ответила. Ергуш покосился на пакет — в нем было еще много свечей. Тогда он вытащил одну, сунул в карман и выскользнул из дому.

     На дороге к деревне встретил Палё Стеранку.

     — А я за тобой, — сказал тот. — На кладбище полно народу, а свечей — как в церкви. Можно стащить…

     Кладбище было видно издалека. Оно освещалось маленькими огоньками, расставленными в порядке, будто звезды в небе. Мальчики прибавили шагу.

     — А я уже не хожу со стадом, — бросил Палё. — Вчера в последний раз гонял. И на погосте нет у меня никого — мы здесь недавно живем. Наши, которые померли, похоронены в Сельнице, мы там раньше жили. Это очень далеко отсюда.

     Ергуш пожалел Палё. Бедняга, нет у него никого на погосте…

     — Хочешь, — сказал он, — идем со мной. Мой отец лежит на старом кладбище, и у меня есть свечка. Зажжем ее и полежим у могилы. Можешь там побыть, как у своего, и тебе не будет грустно.

     Палё согласился, даже подпрыгнул от радости.

     Сначала вошли на новое кладбище. У самой свежей, самой недавней могилы стояла на коленях молоденькая толстощекая женщина; она молилась, плакала, заламывала руки. Палё толкнул Ергуша локтем:

     — Мачеха! Глянь, как притворяется! Не слезы у нее, а слюни размазала. Сама Рыжика в гроб вогнала, а теперь руки ломает! Ведьма!

     Он попросил у Ергуша свечку, подошел к могиле Рыжика, преклонил колено, перекрестился. Зажег свечку от его свечи и отошел. Толстощекая женщина недобро взглянула на Ергуша через плечо. Палё шел, заслоняя огонек ладонью, чтоб не задуло; он не видел, куда ступает, спотыкался. Ергуш подхватил его под руку и повел на старое кладбище.

     Там, на забытых, провалившихся могилах, не было ни одного огонька. Только под большим, полусгнившим старым крестом, посередине пустынного сада мертвых, мерцало маленькое пламя в красной чаше. В чаше налито чистое масло, и в нем плавал фитилек, пропущенный через пробочный кружочек.

     — Вот здесь, — проговорил Ергуш, подводя Палё к ограде. — Дядя Кошалькуля говорили, отец у меня сильный был. Увел он бычка, а товарищи его и убили… Ты бы мог убить товарища?

     Палё остановился, повернулся к Ергушу; пламя свечи озаряло обоих.

     — Нет! — горячо проговорил Палё и рукой ударил себя в грудь. — Честное слово, не мог бы!

     Укрепили свечу на могильном холме, легли на траву. Мечтали, разговаривали, пока горел огонек. Зашла речь и о комедиантах, которые приехали к ним в деревню и показывают крошечных человечков, а человечки те умеют ходить и разговаривать. Вот чудо! За два крейцера пускают в корчму. И можешь смотреть весь вечер. Завтра воскресенье, хорошо бы глянуть хоть глазком…

     — Попрошусь у мамки, — сказал Ергуш. — Пойдем вместе!

     Свеча догорела, мальчики пошли прочь. Глаза, ослепленные светом, ничего не различали, ноги проваливались в ямы, спотыкались. Приходилось держаться друг за друга.

     Прекрасен вечер дня всех святых. Так хорошо на душе: ни грустно, ни весело, только тихо так и покойно…
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      ОБМАН
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Вечером следующего дня у корчмы теснилось множество детей: и маленьких, и подростков, и мальчиков, и девочек. Ергуш и Палё Стеранка, зажав в кулаке по два крейцера, пробирались к двери в потоке весело перекликающихся, шмыгающих малышей. В дверях стоял комедиант — высокий, плечистый мужчина с усами и бородой, похожей на козлиную. Он протягивал руку: деньги надо было класть ему на ладонь.

     — Давайте деньги! Деньги, деньги! — выкрикивал он басом. — Бесплатно самого попа не пущу!

     Палё с Ергушем уселись на лавку. Перед ними было белое полотнище, натянутое на перекладину. А за этим полотнищем… бог его знает, что такое за ним скрывается.

     Корчма полна детей. Щебечут, хихикают, шумят, как ручей по камушкам. А вон и Зузка Кошалькуля с Густо Красавчиком; ишь как к нему подлизывается! Так и хочет в глаза вскочить, бесстыжая! На Ергуша только глянула искоса и сейчас же отвернулась, никакого внимания… А Густо Красавчика прямо глазами ест. Ну ладно же, попросишь у меня что-нибудь рассказать!.. Какая-то странная горечь охватила Ергуша, необычайное что-то творилось с ним. Посмотрел на белое полотнище, а оно пустое, ничего на нем нет. Молчал Ергуш, кривил лицо, будто от боли.

     Палё заметил: мучает Ергуша девчонка-изменница. Он нагнулся к другу и сказал:

     — Неверная она, блоха лохматая! Нечего смотреть на нее. Но пусть знает: на рождество не пойдем петь ей колядки и на пасху ее не окропим!

     Ергуш молча головой кивнул. Решил не оглядываться больше на изменницу Зузку.

     Когда все дети вошли, комедиант запер двери и зашел за полотняную перегородку. Стал там лампу зажигать. Вечер наступал, в корчме было полутемно. Дети ерзали на лавках, стучали ногами. Вдруг зазвенел колокольчик — конечно, за перегородкой. Дети притихли, стали смотреть с любопытством.

     Из-за верхнего края перегородки выглянул крошечный человечек в красной одежде, в диковинной шапочке. Он поклонился и заговорил тоненьким, веселым голоском:

     — Добрый вечер, пареньки и девчушки! Сейчас вы увидите, как черт приходил за старой бабой, а она не желала умирать. Сидите тихо и слушайте! Все, что увидите здесь, случилось на самом деле…

     Детей пробрала дрожь, мороз пробежал по спинам. Человечек спрятался, и началось действие.

     Жила-была старуха, и не хотела она помирать. Вот пришел за ней черт, с рогами, с предлинным языком. А вилы у него были такие, какими у Будачей навоз выгребают.

     Старуха испугалась черта, спряталась в бочку с медом, оттуда — шасть в перину и выскочила вся облепленная пухом!

     Черт охнул, перепугался и убежал. Потом пришел к старухе тот самый человечек, который обращался к публике перед началом. И сказал, что спасет старуху, так как узнал, что идет за нею сама Смерть.

     Смерть — страшный скелет в белом саване, с большой косой на плече — действительно пришла. Человек преградил ей дорогу, она коснулась его рукой. Человечек отскочил в сторону и крикнул:

     — Ай, щекотно!

     И тут-то Ергуш обнаружил неслыханный обман. Он заметил на полотне тени от рук, которые держали человечка и Смерть и приводили их в движение! Порой мелькала за полотном голова комедианта, и похоже было, что это он говорит на разные голоса: за человечка, за старуху, за черта и за костлявую Смерть. И все эти фигуры вовсе не живые, а, наверное, просто деревянные куклы…

     Ергуш вскочил на лавку и крикнул:

     — Обманщики! Они это руками делают! Давайте деньги назад!

     Поднялся шум, крик — будто гуси передрались. Дети кричали, хохотали, топали. Куклы исчезли за ширмой, сбоку выглянул бородатый комедиант.

     — Это кто кричал?! — сердито спросил он и, заметив Ергуша, подбежал к нему и выставил за дверь.

     Визжали, веселились дети, чуть не лопались от смеха, шум доносился во двор. Ергушу показалось, что среди голосов, насмехавшихся над ним, он ясно различает щебечущий смех изменницы Зузки.

     — Ладно же, — сказал он, — этого я тебе не прощу! — Невыразимая злоба охватила его. — Опозорил меня перед всеми, да еще перед ней… Ладно, пожалеешь!

     Он машинально искал камень, сам еще не зная зачем. Но руки у него так и чесались, грудь вздымалась высоко, кровь бурлила в жилах. Хотелось драться, разбить все вокруг, отомстить за великую несправедливость.

     Выбежал из корчмы Палё, закричал:

     — Не спускай! Покажи ему!

     Ергуш поднял небольшой плоский камень, прицелился, бросил… Зазвенело стекло, в окне сделалась дыра. Внутри закричали еще громче, как на ярмарке. Ергуш и Палё сорвали шляпчонки — и давай бог ноги! Помчались на Разбойничий Хоровод, летели стремительными тенями.
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      ЕЛКА
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Ергуш и Палё попросили разрешения у лесничего и отправились в лес за рождественской елкой. Взяли топор, пилу и по куску хлеба. Перетянулись ремнями, чтоб ветер не задувал, и двинулись по глубокому снегу.

     В горах весь снег испещрен следами. Вот отпечатки лапок длинноухого зайца, а вон — лисички-сестрички. Видно, всю ночь кружили они по этим местам.

     Черные голые кусты дрожат на ветру — свистит над ними холодный северный ветер. Грабы и карликовые дубы перешептываются сухими бурыми листьями, еще оставшимися на ветках. Горят алые ягоды шиповника, прихваченные морозом. Их можно есть — они сладкие, как мед. Хороши и ягоды терна, обожженные стужей. И калина ничего на вкус, только чуть горьковата…

     Чем выше, тем глубже снег, неподвижнее тишина. К следам зайцев и лисиц примешались ямки от копытец серн и оленей. Ветер играл со снегом: то взвивал его клубами, то укладывал в лощинках. Детская, радостная игра.

     — Срубим три елочки, — сказал Палё Стеранка, — третью отнесем Зузке. Она неверная, потому что маленькая еще. Вырастет — лучше станет.

     Дошли до молодых посадок. Тесно прижавшись друг к другу, мирно спали здесь елочки и ели. Ветер обходил их стороной, не решался врываться к ним. Легко заблудиться ветру в гуще молодых деревьев, в узких, темных проулках между ними. Не найдет он отсюда дорогу и умрет, обессиленный.

     Спят елочки, заставляют разговаривать шепотом.

     — Рубить будем там, где им слишком тесно, как пан лесничий наказывали, — сказал Ергуш. — Тогда им вреда не будет. Все равно деревца засыхают, если им не хватает места.

     Полезли в самую гущу. Снег осыпался с веток, попадал за воротник. Это было неприятно.

     В гуще молодого ельника набрели на хижину. Она стояла на пригорке и до половины засыпана была снегом.

     — Хорошо бы погреться, — сказал Палё.

     Топором отгребли снег от двери.

     Дверь хижины была не заперта. Мальчики вошли, огляделись. Мало здесь вещей: лавочка, нары да очаг. Под лавкой сложены дрова, на нарах старые рваные одеяла. У очага закопченный котелок — чай кипятить.

     — Наверное, сюда заходят пан лесничий, когда его дождь застигнет в лесу, — предположил Палё. — Здесь они и спят, пережидают дождь. А мы можем портянки просушить!

     Он наколол щепок, разжег огонь. Заиграло пламя, едкий дым защипал глаза. Пришлось открыть дверь. Однако в хижине стало тепло.

     Когда дрова прогорели, дымить перестало. Угли давали ровный жар. Ребята захлопнули дверь, разложили на лавке свои портянки, башмаки поставили на камни у очага. Сами улеглись на нары, закутав ноги одеялами. Приятно было лежать так.

     Как и когда это произошло, неизвестно, а только погода переменилась. Оттепель прошла по снегам, с крыши закапала вода. Облака навалились на спящий лес, подошли к самой хижине.

     Ергуш видел их через щель двери: клубились облака, словно густой пар над баком, когда мама кипятит белье. Зажмурил глаза Ергуш… Облака постучались, вошли. Он услышал их запах — пахли они паром. И сказали: «Мы только немножко погреемся…» Сели к огню, потирали длинные, как веревки, руки, потряхивали паутинными крыльями… Плакали от холода. Дождь шуршал в хижине. Огонь едва виден — он угасал… Ергуш промок до костей.

     — Оттепель! — раздался голос Палё.

     Засыпающий Ергуш встряхнулся, вскочил. В очаге догорало пламя, холод распространялся по хижине.

     Мальчики навернули на ноги большие, холодные портянки, натянули башмаки и затопали к выходу. Первым долгом приволокли к хижине сухие, давно срубленные деревья, чтоб не оставлять хижину без дров. Принесли они больше, чем сожгли, — так делают все порядочные люди. Накололи дров, сложили под лавкой.

     К вечеру отобрали три елочки: для Палё, для Ергуша и для Зузки Кошалькули. Эти елочки — оба убедились в этом собственными глазами — мешали расти другим. Спилили их и отволокли в деревню.

     В темноте осторожно, на цыпочках, вошли они во двор, где жила Зузка. Прислонили елку к дверям дома и тихонько убежали.
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      СОЧЕЛЬНИК
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День сочельника мирно отошел, растаял в хмуром безветрии. А когда стемнело, начали падать большие, как птицы, хлопья снега. Спускались медленно, плавно, укладывались, пышные, на затвердевший старый снег.

     Пришел Матё Клещ-Горячка, скудно одетый, без теплой шубейки. Рассказал, что нет у него елочки, мачеха не позволила принести. И на ужин дадут ему капусту с картошкой.

     — Оставайся у нас, — сказала мама, — нам будет веселее.

     Анна, Ергуш и Рудко заворачивали кусочки сахара в разноцветные бумажки. Вставляли в орехи палочки, привязывали к ниткам. Матё стал им усердно помогать.

     Привязав к орехам ниточки, вешали их на елку. Еще повесили несколько самых красивых яблок и длинненькие святоянские хлебцы. Заподозрили Рудко в том, что он ворует сахар и потихоньку съедает его. Анна заставляла его говорить, Рудко не хотел, не мог — рот у него был полон. Прогнали сладкоежку от стола; он сел в уголок, шмыгал носом, тихонько всхлипывал.

     На лавке у печи сидела дикая кошка. Она подружилась со всей семьей и перешла жить на кухню. Гладить себя она позволяла одному Ергушу. Анна и Рудко ее боялись. Кошка обмахивалась пышным хвостом, смотрела на детей огненными глазами.

     Матё Клещ-Горячка рассказывал громко, чтобы и мама слышала:

     — Наш отец были канониром в солдатах. А сейчас они в городе гайдуком служат. Форма у них как у солдат, только немножко другая. Они меня любят, когда напьются пьяный. А когда трезвый, смотрят чертом!

     Никто ничего не сказал, только мама втихомолку улыбалась у своих горшков.

     — И всему-то отец верят, что мачеха на меня наговаривает. Все неправда. А когда они пьяный, то читают мне из книжки. Они и писать умеют — когда в солдатах были, научились…

     — Из молитвенника читают-то? — спросила Анна.

     — Нет! — ответил Матё. — Из такой книжки, как один человек ловил разбойников. Детектив называется… Так там все здорово, что и не уснешь!

     Ергуш сказал:

     — Поди, навыдумывал кто-то. Наверное, неправда все.

     Матё Клещ не согласился.

     — Чистая правда! — воскликнул он. — В книге так и написано, я своими глазами видел. Этот человек, детектив-то, спрятался в часы, да не в такие, — он показал на ходики, — а в такие часы, большие, как хлев. Снял он маятник и ждет… И когда пришли разбойники, он как выскочит да и ну бить их! Дым коромыслом…

     Анна сморщилась, попросила:

     — Не надо больше, мне страшно!

     Ергуш стал смеяться над ней, щелкнул ее по носу.

     Елочку нарядили и подвесили к потолку над столом. Мама всем подала вкусный ужин: капустную похлебку с колбасой, маковые ватрушки, пироги с повидлом и маком. И Хвостику угощенье отнесла — пусть знает, что наступил сочельник. А после ужина можно было сколько угодно грызть орехи и яблоки.

     У ворот Хвостик лаял на цыган. Не пускал их во двор петь колядки. Цыгане позлились, покричали да и ушли.

     — Денег у нас нет, — сказала мама, — а пирогов цыгане не хотят принимать. Хорошо, что Хвостик не пустил их.

     Быстрые шаги раздались во дворе. Хвостик ни гугу — значит, кто-то знакомый.

     Постучался, открыл дверь; показалось румяное, веселое лицо — Палё Стеранка! У Ергуша от радости сердце подпрыгнуло. Палё поздоровался: пусть будет благословение божие над этим домом.

     Мама поблагодарила, угостила Палё пирогами, орехами. Он подсел к Ергушу, шепнул ему:

     — Пойдем в деревню!

     — Только у мамы спрошусь…

     Мама разрешила.

     — Да не гуляйте долго, — промолвила она, — нынче большой мороз будет.

     Собралась с мальчиками и Анна. Дома остались мама да Рудко. Рудко не жалел, ему спать хотелось, голова была тяжелая, как свинец, так и клонило ее книзу. Он даже рад был, что все ушли.

     В деревне Анна отделилась от ребят, свернула к Верхнему концу. Куда пошла, они не знали.

     — Знаете что, — сказал Палё, — давайте будем колядки петь… Зайдем на Верхний конец, к одноногому дяде Кошалькуле. Может, и Йожо дома. Посидим у них, полуночи дождемся.

     Матё Клещ одобрил предложение, Ергуш молча кивнул. Пошли. Стали под окнами Кошалькули, запели: «Несем вам радостную весть…»

     Очень странно выходило: Палё затягивал, Матё фальшивил, а Ергуш — его смех разбирал — все время смеялся. Выскочила на порог Зузка, позвала мальчиков в дом. Пошли. Впереди Палё, за ним Матё, Ергуш последним. Зря, кажется, вошли. За столом сидел Густо Красавчик, напротив него Йожо Кошалькуля, с ним рядом Анна, Ергушева сестра. Сидели они и в карты играли. Зузка села рядом с Густо, улыбнулась ему, в точности так, как недавно в корчме, когда показывали кукольную комедию. Зузка предложила пришедшим сесть.

     Густо Красавчик ухмыльнулся и сказал:

     — Слушай, Ергуш, а ведь это ты выбил окно в корчме!

     Ергуш двинул плечом, покраснел.

     — Чепуха, — сказал он. — Может, это ты сам выбил, а на меня сваливаешь…

     Ему хотелось разозлить Густо Красавчика.

     — Нет, ты выбил, — возразил тот, — потому что это тебя выставили-то.

     Ергуш на это сказал:

     — Чепуха. А вот пусть этот комедиант только попробует, пусть придет еще раз — тогда я ему покажу!

     Матё Клещ вмешался:

     — А наш отец читали про разбойников, и все было на самом деле. Как один спрятался в часах и ждал…

     Зузка расхохоталась:

     — В часах? Ха-ха-ха! Такого я еще не слышала!

     Все засмеялись: и Густо, и Анна, и Йожо Кошалькуля.

     Матё Клещ обиделся, встал и пошел к дверям. Палё Стеранка и Ергуш поплелись за ним. Зузка подбежала, ухватила Ергуша за рукав, шепнула:

     — Оставайся, Ергушко!

     — Я с товарищами, — сурово ответил он и вышел.

     Выйдя со двора, побрели по деревне. Молчали. Первым заговорил Палё Стеранка:

     — Наверняка она и не видит ничего. Потому что маленькая еще. Вырастет — может, лучше будет.

     По деревне, под окошками домов, раздавались песни о рождении Христа. Всюду кучками стояли люди, разговаривали, ждали полуночи. Небо было ясное, от мороза слипались ноздри.

     — Ну и ладно, — сказал Ергуш. — А я больше и смотреть-то на нее не буду!

     Проводили друг друга — спать разошлись. Ергуш все представлял себе лицо Зузки. Улыбается вкрадчиво, насмешница, язычок ядовитый… Смотрит на Густо Красавчика, чуть в глаза ему не вскочит… Он встряхнулся. Отогнал видение, стал думать о Палё, добром друге: «С тобой, Палё, хорошо мне, как в раю. А Матё?.. У Матё, бедняги, мачеха…».
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      ЗНАКОМСТВО С ГОСПОДАМИ
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Дядя Кошалькуля пришел. На дворе теплый предвечерний ветерок играл падающими снежинками. Дядина деревянная нога глубоко вдавливалась в размякшую землю.

     — Я вот чего пришел, — сказал дядя, — отдай парня в работу.

     И он рассказал обо всем: как поступил сторожем на завод, где льют медь, и что там берут на работу трех мальчиков, вот он и пришел за Ергушем.

     — Моего Йожо приняли и еще одного соседского парнишку, Штево Фашангу. Пусть ребята к делу приучаются. Хоть не избалуются…

     Мама рада была, благодарила дядю. Погладила она Ергуша по голове и сказала:

     — Что ж, пусть его. Хорошим работником вырастет.

     Дядя долго еще говорил — о том, как разыскать завод, о господах тамошних, о плате: нигде столько не заработаешь, много платят. Надымил своей трубкой так, что дышать нечем стало, и ушел.

     Ергуш на другое утро отправился в город: под мышкой — бутылка с кофе, сало да кусок хлеба — еда на целый день.

     На окраине города, по правую руку, за высоким забором стояли большие здания. Оттуда доносились тяжкие удары, из длинных труб валил черный дым. Если Ергуш верно понял дядю, то это и есть завод. Пройдя вдоль забора, Ергуш добрался до ворот. Из сторожки за воротами выглянул дядя Кошалькуля, улыбнулся, впустил Ергуша.

     — Ну, держи себя хорошенько! — сказал он и, указывая на высокий дом посреди двора, добавил: — Подожди вон там у входа. Как пойдет мимо толстый господин с красным лицом да в золотых очках, сними шляпу, поздоровайся. Это будет сам пан директор! — уважительно шепнул дядя. — Входи за ним в контору и говори: пришел, мол, на работу наниматься.

     Долго, очень долго ждал Ергуш в указанном месте. Закоченел совсем. А толстого господина в очках будто и на свете не было. Стал Ергуш прохаживаться перед домом, раздумывать о новой своей, о будущей жизни.

     Из сторожки выбежал дядя Кошалькуля и бросился к воротам, как на пожар. Снял шляпу, отворил ворота. Вошел толстый человек с большим животом; лицо красное, на носу золотые очки. На дядю и не взглянул, не поздоровался в ответ. А сердитый — таких сердитых Ергуш еще и не видывал. Того и гляди, заревет страшно, разъяренным быком, брюхом своим задавит правых и виноватых, попадись только под руку. Странный холодок пробежал у Ергуша по спине.

     Толстяк направился прямо к нему. Ергуш отступил с дороги, снял шляпу, неуклюже поклонился.

     Толстяк будто и не заметил — не поздоровался. Как же так? В контору он не пошел, стал расхаживать по двору — туда и обратно — вдоль стены дома, в точности как Ергуш недавно. Смотрел под ноги, на свои красивые, ярко начищенные ботинки. Пыхтел злобно. Поворачиваясь, всякий раз он встречался с Ергушем.

     «Видно, не заметил меня, — подумал Ергуш. — Надо еще раз поздороваться».

     Он опять обнажил голову, поклонился вежливо; ответа не было.

     «Может, глухой он? Погромче надо!..»

     Ергуш еще раз подошел к толстяку, снял шляпу, громко сказал:

     — Дай бог счастья!

     Только хуже вышло: толстяк остановился, сверкнул глазами, весь побагровел, как свекла.

     — Что пристал! — крикнул он. — Вот как наподдам, тогда будешь знать!

     «Что же это? Непонятно! — Ергуш от удивления замер на месте, не зная, как теперь поступить. — Наподдать хочет? Нет, лучше убраться прочь!» И он двинулся к воротам.

     — Стой! — гаркнул толстый и шагнул за ним. — Чего тебе тут надо?

     — Работу, — ответил Ергуш. — Дядя Кошалькуля говорили…

     Толстый господин посмотрел на него так, будто вовсе не видел его, — глядел сквозь него куда-то далеко-далеко. Что-то обдумывал, кусая губы. Наконец бросил:

     — Ступай в контору к мастеру! — и показал на дверь.

     Ергуш вошел. Сначала был узкий коридор, потом дверь, на которой висела табличка с какой-то надписью. Ергуш открыл дверь.

     В комнате столы, множество книг и бумаг. Из-за одного стола поднялся мастер, улыбающийся, с короткими усиками и с пятном рожи на правой щеке, — деревенские бабки сказали бы, что этого человека черт хвостом задел; мастер сказал тихим голосом:

     — А постучаться ты и забыл… — и указал на дверь.

     Ергуш исправил свой промах: постучал в дверь изнутри.

     Мастер вдруг громко захохотал. Потом спросил Ергуша, зачем пришел, как звать, записал его на бумажку и велел:

     — Иди за мной!

     Мастер вывел его за ворота; по узенькой, поднимающейся в гору улочке они подошли к низенькому дому с зелеными наличниками. Тут мастер сказал:

     — Будешь дрова колоть. Как все переколешь, приходи опять на завод.

     В низеньком доме и жил сам мастер. Жена его, полная женщина с острым носом, вышла на крыльцо.

     — Вот он нам дрова наколет, — сказал мастер, показывая на Ергуша, и сейчас же ушел.

     Пани мастерша осмотрела Ергуша с головы до ног. Сказала:

     — У нас воровать нельзя!

     — А я и не ворую, — сердито ответил Ергуш.

     Господские разговоры что-то начали ему не нравиться. Зря обидеть человека им ничего не стоит!

     Вышла из дома девчоночка на высоких тоненьких ножках, с румяным, как яблочко, лицом. Она внимательно смотрела на Ергуша.

     — Эленочка, — обратилась к ней мать, — проведи-ка этого паренька во двор… А ты смотри пальцы себе не отруби! — погрозила она Ергушу.

     Эленочка вприпрыжку, как козочка, побежала впереди Ергуша.

     Что же было на узком дворе, обнесенном оградой? Куча напиленных дров и колода с тяжелым топором. Ергуш сбросил куртку, повесил ее и шляпу на забор и взялся за работу. Поленья, раскалываясь точно по мерке, весело звенели.

     Эленочка все стояла, смотрела, улыбалась.

     — Как хорошо ты колешь дрова, — приветливо сказала она. — Ты сильный, сильнее всех!

     Ергуш опустил топор, взглянул на нее. Глаза у Эленочки — как спелые сливы, чуть-чуть клейкие. Так и приклеились к нему, впились в его лицо, в его глаза, в его лоб и волосы. Хотелось подойти к ней поближе, сказать самое радостное слово…

     Он отвел от нее взгляд, оглядел двор. Сбоку от Эленочки, вокруг таза с картошкой, возились воробьи. Ленивые куры нехотя кудахтали.

     Ергуш сказал:

     — Захочу, так и воробья поймать смогу. Хочешь воробья?

     — Хочу! — сказала Эленочка, не совсем его поняв.

     Ергуш положил топор на колоду, стал смотреть на одного воробья. Губы стиснул, глазами так и сверлил птичку. Шагнул — воробьи разлетелись; только один, нахохлившись, задрав клювик, склонив головку набок, остался неподвижен, Ергуш взял его руками, протянул Эленочке:

     — На, держи!

     Она боязливо приняла пичужку, обхватила тоненькими пальчиками, разглядывая испуганными, вытаращенными глазенками.

     Из сеней выглянула пани мастерша, сказала Ергушу:

     — Запомни: господской девочке нельзя говорить «ты».

     Ергуш покраснел, ему стыдно стало: да разве господа не такие же люди?

     — Так и она мне «ты» говорит! — упрямо возразил он, со всей силы вгоняя топор в дерево.

     — Ей можно, — объяснила пани мастерша. — Она господская дочь, а ты простой рабочий парень.

     Хозяйка ушла и Эленочку увела. Запретила ей выходить во двор, разговаривать с рабочим парнем.

     Ергуш, переполненный горечью, яростно колол дрова. Поленья отскакивали со стуком. Он все колол, колол… Близился полдень, когда он расколол последнее полено. И — скрылся со двора, через забор, через сад. Чтоб не встречаться больше с господами. Прошел на завод мимо сторожки, где сидел у окна дядя Кошалькуля, дымя своей трубкой. Сел Ергуш у стены большого дома и съел обед: хлеб с салом, запил холодным кофе. Очень мучили его слова мастерши, что нельзя ему говорить Эленочке «ты».
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      ОПЯТЬ ВЕСНА
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В глубине заводского двора стояло огромное закопченное строение, над крышей его выросла высоченная труба. Ергуш и не ждал ничего, как вдруг из широкой распахнутой двери, за которой зияла темнота, выбежали его товарищи — Йожо Кошалькуля и Штево Фашанга-Бубенчик.

     — Приняли тебя? — спросил Штево. — А мы уже работаем, больше мужикам за паленкой бегаем. Хорошо нам! Только это дело не простое: бутылку надо под курткой держать, чтобы незаметно было. А спросит мастер — врать, что за табаком ходил.

     Они позвали Ергуша внутрь фабричного здания: в прятки играть.

     В огромном полутемном помещении тут и там пылало пламя разных оттенков: голубое и зеленоватое, фиолетовое и белое. Возле пламени на исполинской наковальне лежал молот — с полчеловека ростом. Рукоятка молота была из цельного бруса и прикасалась торцом к великанскому деревянному колесу, из которого торчало несколько могучих зубьев. Ребята объясняли Ергушу:

     — В огонь кладут кусище меди, раскаляют добела, прямо искры летят. Потом его выхватывают длинными клещами и тащат на наковальню. Тогда на колесо пускают воду. Колесо начинает двигаться, зубья нажимают на рукоятку молота, книзу давят. Молот поднимается. А как повернется колесо, рукоятка соскользнет с зуба, молот и грохнет по наковальне. Так он и грохает, и грохает. А рабочие поворачивают медный слиток, подкладывают, как нужно. Получается толстенный, тяжелый котел. Тогда его охлаждают и вкладывают в такую машину, и она трясет его до тех пор, пока толстый котел не распадется на много тонких. Вот какая тут работа…

     Справа от горна стояло много чанов с бледно-голубой жидкостью. Приятели Ергуша сказали, что это раствор купороса. Он содержит много меди. Рабочие опускают в купорос железные стержни, и вся медь, которая есть в растворе, осаждается на них.

     Решили играть в прятки среди этих самых чанов. За ними хорошо прятаться. Полумрак, узкие проходы, закоулки — куда ни повернись. В других местах, чур, не прятаться. Там всюду рабочие спят, не надо их беспокоить. Тот, кто водит, как найдет первого, пусть скажет только «палочка-стукалочка» и рукой дотронется. Тогда тому водить. Здорово будет! Можно играть до часу дня, тогда кончится перерыв, все встанут и начнут работать.

     Стали играть; прятались, окликали друг друга. Так таинственно было, интересно… Тишина, как под землей, и темно. Страшно даже! Водящий крадется на цыпочках, его и не видно, только лицо белеет — странно так, будто у призрака. Посмотрит на тебя в упор, узнает, крикнет: «Палочка-стукалочка!» Эхо загуляет в темном цехе, по углам, запрыгает от земли до высокого потолка и замрет — будто темнота задушила…

     А бежать попробуешь — водящий схватит за плечо, прямо когтями будто вцепится. Ничего не поделаешь — сдавайся, иди водить…

     Ергуш прячется за чанами, прокрадывается из одного закоулка в другой. Йожо Кошалькуля водит. Где Штево Фашанга, неизвестно. Ергуш натыкается на Йожо…

     — Палочка-стукалочка! — кричит тот, бросаясь к Ергушу.

     Вдруг за чанами раздается какой-то топот, удары, плач… Это Штево крикнул, заохал от боли. Топот приблизился к Ергушу… Из-за чана выскочил мастер; в руке у него была резиновая трубка, дьявольская усмешка играла на лице. Он хлестнул трубкой Йожо. Тот упал, заблеял ягненком, которому злой пастух сломал ногу. Ергуш бросился наутек, да некуда было: проход между чанами кончался тупиком. Он добежал до тупика, обернулся лицом к мастеру; тот вытянул его тяжелой трубкой по левому плечу, и спине досталось.

     — Вот тебе палочка-стукалочка! — сказал мастер, ощерив гнилые зубы. — Я тебя научу порядку!

     И, повернувшись, мастер ушел.

     У Ергуша от боли перекосилось лицо. Взялся за руку — рука болела так, что в глазах потемнело. Он услышал, как плачут Штево и Йожо.

     — Пошли отсюда! — крикнул он им, обхватив больную руку другой рукой. — Уйдем, бить себя не дадим!

     Но товарищи не пошли за ним. Они плакали всё тише и тише, пока совсем не затихли.

     Ергуш, стискивая зубы, сжимал левую руку; шатаясь, как в бреду, он выбрался из-за чанов. Скорей прочь из этого закопченного мира под чистое голубое небо! Он пересек двор, проскользнул мимо сторожки, в которой дымил трубкой дядя Кошалькуля, и свернул за воротами на ту самую улочку, по которой вел его мастер, человек со следом чертова хвоста на щеке. Улочка скоро кончилась, за ней поднимался холм, поросший сосной и мелким кустарником.

     У подножия холма, на пустыре, где сваливали мусор, птицы возвещали приход новой весны. Хохлатые жаворонки пели-заливались, бегали на тоненьких ножках; щебетали коноплянки, чижики, щеглы. Казалось, сердечки у них так и трепыхаются от счастья… Задрав головки, смотрели в высокое небо без конца и без края, до которого никогда не долететь, рукой не достать, даже с самых далеких горных вершин…

     «Опять весна! Весна идет, радость несет, с цветами, ручьями, с ветерком, который расчесывает травы и незримо ходит по деревьям. — Так пели восторженно птицы. — Весна, весна идет, радость несет!»

     Ергуш глубоко перевел дух и пошел в гору. По каменистой тропке, все выше, выше… Шел он к Студеной яме, туда, где чуть в стороне от нее была пастушья хижина. Шагал он медленно и с каждым шагом все крепче стискивал зубы, сильнее сжимал ноющую руку. По мере того как он удалялся от города, с лица его постепенно исчезали все черты беззаботного детства — оно умирало разом и безвозвратно. И уже не ребенок подошел к хижине, а ожесточившийся человек с выражением холодной твердости на лице.

     Бача убирал хижину, пастухи чинили плетень. Готовили загон для овец — завтра их пригонят.

     Ергуш молча встал на пороге, по-прежнему стискивая зубы и зажимая руку рукой.

     — Что с тобой, сынок? — спросил бача.

     Ергуш рассказал обо всем.

     — Э-эх, зачем было ходить к господам! — с досадой проговорил бача и взял Ергуша за больную руку. Что-то хрустнуло, дикая боль ожгла плечо.

     Ергуш вытерпел, ни словечка не вымолвил, только крепче зубы сцепил.

     — Нет, брат, к господам не суйся, ты к такой службе непригоден, — продолжал бача. — Оставайся здесь, будешь при овцах помогать…

     Он вправил Ергушу вывихнутое плечо. Ергуш сел на лавку, свесил голову и повалился, заснул.

     Бача прикрыл его теплой овчиной.

     
      
       Эй, отворика-ка, милая, двери,

       Мне в лицо студеный ветер веет…[11]
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      ЛЕГЕНДА
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Ночами, когда вихрь бушевал, ломая сучья, порой раздавались на Разбойничьем Хороводе загадочные выстрелы. А лампа едва мерцала в доме… Люди в деревне говорили тогда, что Ергуш Лапин приходил повидаться с матерью. Выстрелами давал знать людям, что жив и невредимым уходит в горы.

     И родилась в народе песня, сохранившая память о Ергуше до наших времен:

     
      
       Как зарезал Ергуш телку,

       Кинул шкуру он на полку:

       Вот идут за ним жандармы, —

       Шкуру Ергушу не спрятать,

       Тут валашку Ергуш вскинул

       Да со шкурою и сгинул.

      

     

     Событие, о котором говорится в песне, случилось на Разбойничьем Хороводе, на родном хуторе Ергуша Лапина.
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О ФРАНЬО КРАЛЕ И ЕГО ПОВЕСТИ

    Когда в 1933 году вышла из печати повесть Франьо Краля «Дети Ченковой», один из видных деятелей Коммунистической партии Чехословакии Й. Гакен писал об этой книге в «Руде право»: «Автор мастерски создает образы исключительной силы. Он разоблачает непрочность капиталистических порядков и показывает выход: не филантропия, которая в конце концов является лишь прихотью богачей, а изменение всей системы».

    «Дети Ченковой» в самом деле резко выделялись на фоне прочих произведений о детях и для детей, распространенных в то время в словацкой литературе. Франьо Краль отказался от приукрашивания и подслащивания жизни, что считалось чуть ли не обязательным условием для создания детской книжки. Его рассказ об одной несчастной семье, оказавшейся на краю голодной смерти после кончины отца-кормильца, оставлял впечатление абсолютной правды. Испытания, выпавшие на долю Ченковой и ее детей, не были чем-то исключительным. Краль не сгущает красок и не выдумывает ужасов, его история о детях, лишенных радостей детства, вынужденных идти «в люди» и тяжким, непосильным трудом добывать хлеб, чтобы только не умереть с голоду, — эта история заставляла задуматься о причинах царящей несправедливости, обвиняла хозяев буржуазной Чехословакии в равнодушии к судьбам своих сограждан.

    Не могут не взволновать мытарства Мишо, которого усилиями господ из службы социального обеспечения пристроили учеником к кустарю-сапожнику. Этот сапожник и сам-то едва сводит концы с концами, обремененный семьей, почти не имея заказов, потому что никто уже не хочет шить у него обувь: гораздо проще и дешевле стало покупать ее в магазине. Мишко же и не думают учить ремеслу, он просто должен делать всю работу по дому, быть «прислугой за всё». В сыром подвале, где ютится семья сапожника, где в углу беспрерывно кашляет его больная туберкулезом жена, а по грязному полу ковыляют бледные, рахитичные дети, Мишко обречен на медленное умирание.

    Не менее печальна и судьба десятилетней Ганки, которую определили к богатому кулаку-крестьянину в качестве бесплатной скотницы. Девочка вынуждена от зари до зари надрываться на работе, не слыша ни ласкового слова, ни благодарности, мечтая по ночам лишь об одном — когда-нибудь снова увидеть родную маму и братьев.

    А маленький Палько, которого в качестве приглянувшейся игрушки взяла к себе богатая жена фабриканта, не имевшая собственных детей? Палько для этой капризной своенравной дамы — всего лишь забавная говорящая обезьянка, заменившая ей подохшую собаку. И она без всяких угрызений совести немедленно расстается с ребенком, как только ей наскучила «возня» с «упрямым, неотесанным грубияном», в котором «нет ни капли благородной голубой крови»…

    Краль писал эту повесть, когда ему было 30 лет (он родился 9 марта 1903 года). Рассказывая историю детей Ченковых, писатель мысленно возвращался к поре собственного детства, прошедшего в деревеньке Смречаны, неподалеку от города Липтовский Микулаш в Средней Словакии. Ему тоже, подобно Палько, Ганке и Мишко, с ранних лет пришлось самому добывать свой хлеб. Франьо рос без отца, который в поисках заработка завербовался, как это делали многие в нищей Словакии, на работу в Соединенные Штаты Америки. Отцу там не слишком везло, и он почти не присылал денег своей семье. Матери тоже никогда не было дома, ей пришлось пойти работать на фабрику в город, чтобы как-то прокормить детей. С шести лет Франьо пошел «в люди»: сначала пас индюшек и гусей у богатого хозяина, потом стал подпаском у деревенского пастуха. Двенадцати лет его отдали в ученики к плотнику. Только урывками, зимой, ему удавалось посещать школу, но тяга к ученью у Краля была исключительно велика. Не доедая, не досыпая, он уже юношей сумел окончить гимназию и поступить в педагогический институт. Летом на каникулах он продолжал работать плотником, а зимой, экономя каждую копейку, учился. Это были трудные и, пожалуй, самые голодные годы в его жизни. Он добился своего, стал школьным учителем, но перенапряжение этих лет не прошло даром — Краль заболел туберкулезом, который потом медленно, но неумолимо подтачивал его здоровье.

    На своем собственном опыте Франьо Краль ощутил всю несправедливость общественных порядков в буржуазной Чехословакии. Он стал писателем-коммунистом, стремясь разбудить в людях протест, вдохнуть в них волю к борьбе. Книги Франьо Краля — сборники стихотворений «Черная краска на палитре» (1930) и «Открытки» (1936), его романы «Тернистый путь» (1934) и «Встреча» (1937) — все посвящены одной большой теме: борьбе трудящихся за свое освобождение. А повести «Яно» (1931) и «Дети Ченковой» прямо обращены к детям. Они тоже учат любить справедливость, будят сочувствие и уважение к маленьким труженикам, которые должны иметь свое право на счастье.

    Франьо Краль сам был вечным тружеником, человеком исключительной воли и большого мужественного сердца. После победы народной власти, когда Краль стал депутатом Словацкого национального собрания, когда в 1953 году ему было присвоено почетное звание народного художника, он ни в чем не изменил своему сложившемуся укладу жизни, продолжая оставаться все тем же скромным, требовательным к себе и отзывчивым к людям человеком, каким его всегда знали друзья. Он умер в 1955 году в Братиславе, в маленьком учительском домике, построенном когда-то собственными руками… Всем своим чистым нравственным обликом, несгибаемой силой духа, великой сопротивляемостью коварной болезни он напоминает другого пламенного борца за счастье людей, советского писателя-коммуниста Николая Островского.

    В 1950 году, когда переиздавали его повесть «Дети Ченковой» на чешском языке, Краль, обращаясь к своим новым читателям, писал в предисловии к книге: «Я знаю, что это не слишком веселое чтение, но я верю, что, когда вы дочитаете мою книгу до конца, у вас прояснится лицо и вы с радостной улыбкой и удовлетворением скажете: „Так вот каким было страшное вчера и какое счастье жить в прекрасном сегодня!“ Так научитесь же еще горячее любить справедливость и еще упорнее трудиться во имя нашего общего блага». Этот завет словацкого писателя-коммуниста обращен и ко всем, кто прочитает его повесть по-русски…

    
     Ю. Богданов
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     I. РАЗЛУКА С МАТЕРЬЮ
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      СКАЗКА ЛЕСНОГО ОЗЕРА
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Мы начнем с одного вечера. В сумерках прячутся очертания скалистых татранских вершин. Тени ложатся на долины, падают на лес, и не будь горящего костра, едва ли мы разглядели бы место, где хотим познакомиться с Мишо, Ганкой, Палько, Эвичкой и с их матерью Зузаной Ченковой.

     Это райское местечко в лесной чаще. И приведет нас туда почти незаметная тропинка, неподалеку от Татранской Ломницы, в направлении к Смоковцу на юг от дороги Свободы. Если отправиться по этой тропке, то сперва запутаешься в ее поворотах среди молодого ельника по берегу журчащего горного ручейка. Но через триста шагов дорожка сослужит свою службу. Лес поредеет, заблестит темное зеркало небольшого озера, а с пригорка за ним хмуро выглянет заброшенный сарай.

     Перед ним борются с темнотой наступающей ночи языки пламени. На лужайке, вокруг костра, расположилась семья Ченковой. В глиняном горшке на горячих угольях доваривается похлебка из сыроежек, а на вертеле корчатся и шипят грибы боровики. Это варится ужин для пяти голодных ртов.

     Один из чудесных вечеров в конце лета. Сонно квакающая лягушка у озера бормочет последние слова своей вечерней молитвы, лес погружается в тишину. Как раз подходящее время для сказок. Но жизнь сурова к детям Ченковой — в их детстве нет ничего привлекательного. Вот почему Зузана Ченкова рассказывает о действительности.

     — Да, дети. Еще недавно — и полгода не прошло с тех пор — жил в лесном домике, неподалеку отсюда, лесник со своей женой и четырьмя детьми. Хороший человек он был. И свою семью очень любил. С утра до ночи хлопотал он, чтобы накормить ее получше. Службу свою нес исправно, да и помимо того работал много, потому что служба приносила ему мало дохода. Она давала ему жилье, мог он набрать в лесу топлива сколько нужно в домашнем хозяйстве, мог пасти корову в придорожных канавах. И это было все. А обязанностей у него было множество. И за лесом ухаживать, и лесные плоды стеречь, дичь лесную охранять. Выставлять для нее в лесу соль, рыть колодцы. Бывала работа и потруднее, ведь в любое время могли приказать ему стать загонщиком во время охоты. А охоту устраивали часто. И зимой и летом, во всякую погоду. Господа от скуки охоту затевали, и лесник всегда должен быть готов к ней. Это было очень трудно. Но всего хуже пришлось леснику в последнюю зиму, когда его гоняли подряд несколько дней, пока он не свалился, окоченев и потеряв силы. Вот тогда-то он и заболел воспалением легких, у него сделался сильный жар, и через несколько дней он помер.

     Да, хорошо нам при нем жилось! Хоть и бедно, хоть и нехватки всякой и тогда было много, но все же не так плохо приходилось, как сейчас. Но едва наш лесник отдал богу душу, в дом приехал новый, и нам, нищим — потому что нам сказали, будто отец помер по своей вине, — пришлось собрать узелок и уходить куда глаза глядят. Хорошо еще, что новый лесник добрым человеком оказался и позволил нам жить летом на чердаке этого покинутого сарая! Здесь мы можем хотя бы на ночь укрыться, словно звери лесные в своей берлоге! Да мы и этому рады! Я хожу в отель мыть лестницы и там на кухне получаю столько отбросов, что мы можем порой пообедать по-княжески; вы бегаете по лесу, собираете хворост и грибы, так что нашему ужину, пожалуй, могут позавидовать и избалованные господа, которые только мечтают на мягких диванах о таких приключениях. Только недолго нам осталось здесь жить. Лето проходит, господа после летнего отдыха разъезжаются, и я все больше боюсь, что скоро в отелях для меня работы не найдется. Вместе с летом исчезнут и лесные дары — вы, что ни день, приносите их меньше в своих корзинах. А что будет с нами дальше? Где мы найдем приют зимой? Кто о нас позаботится? Скоро мы уже здесь не прокормимся. Надо нам и о другой работе подумать. Поучиться… Но чему?.. Воровать? Попрошайничать? Ладно, и просить научимся! Попробуй ты завтра, Палько! Встань у дороги с самого утра и проси! Авось и сжалятся над тобой. Ты еще маленький, славный мальчишка, красивый… А теперь пойдем спать. Похлебку и грибы вы съели. Вот и ладно. Доброй ночи…

     Сказка становится явью. Последние искры летят от костра. Крыша сарая разевает пасть на чердак. Здесь на тряпках укладываются пять человек. Пять божьих подобий. Пять свободных граждан. Пять нищих. Пять восклицательных знаков перед глухой совестью. Пять знаков вопроса будущего.

     Доброй ночи…
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      ПРЕЛЕСТНЫЙ МАЛЬЧУГАН
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Цветы шиповника утопают в утренней росе. Над лесом птицы приветствуют восходящее солнце. На лесах татранских новостроек показываются подростки — мальчишки и девчонки — с носилками извести. Из отелей выходят господа, дамы, бульдоги на первую утреннюю прогулку в парках. И у придорожной канавы просит милостыню четырехлетний Палько.

     — Клону… пожалуйста.

     И все вокруг чем-нибудь недовольны… Цветам шиповника хочется побольше лепестков, чтобы сравняться с садовыми розами. Птицы мечтают о более красивом голосе, чтобы он звучал еще пленительнее. Подростки стонут под тяжестью ноши. Дамам и господам не нравится Палько, который клянчит милостыню. Бульдоги ненавидят позолоченные цепочки, а Палько — свой голод.

     — Пожалуйста, клону… Пожалуйста. Есть хочется…

     — Ишь ты! Экий маленький попрошайка, — говорит важный господин. — Хочет всего крону. А пятак не хочешь? Хватит с тебя…

     — Пятак, так и быть, дам, когда мелочь будет, — ласково произносит господин и идет за своими спутниками.

     — Подайте пятачок… пожалуйста…

     — Пятачков нет. А коли голоден, получай хлеб и колбасу. Хочешь?

     — Пожалуйста, хлебца и колбасы. Есть хочется…

     И в руках у мальчугана — ломтик хлеба, в который он радостно впивается зубами. Вокруг него стоят инвалиды из соседнего санатория в Татранских Матлярах. Здесь они лечатся от туберкулеза, которым заболели во время войны. У каждого в руках пакетик, а в нем бутерброд с колбасой, только что полученный в столовой после завтрака на закуску перед обедом.

     — Мать-то у тебя есть?

     Палько кивнул: рот у него набит, и сказать он ничего не может.

     — А братья и сестры?

     Палько снова кивнул.

     Инвалиды переглядываются. Кое у кого из них блестит на щеке предательская слеза. Должно быть, они вспоминают своих ребятишек, которые остались дома и тоже, наверное, голодны.

     — И отец есть?

     Палько отрицательно мотает головой.

     Тогда инвалиды один за другим суют свои пакетики с бутербродами в руки Палько. Обрадованный мальчуган смеется. У него уже полны руки. Больше ему не унести.

     — Вот так. — И инвалиды, опустив головы, отходят.

     Гоп, гоп, гоп…

     Палько, подпрыгивая, бежит с ношей по тропинке домой к сараю.

     * * *

     — Да, дорогой, ты должен купить мне эту борзую! Вспомни только, как хорошо было гулять, когда был жив наш бедный Фрицо! Какое славное животное это было, какое благородное существо! Как подумаю о нем, так плакать хочется. Мне необходима замена!

     — Но, милочка, ты же прекрасно знаешь, что я с радостью сделал бы по-твоему, но что скажут люди? Подумай, что скажут мои рабочие, которых я все время уверяю, что и я испытываю нужду. Что они подумают о нас, если мы будем кормить гончих собак и ангорских кошек, когда голодают дети.

     — Ах, перестань! Какое мне дело до их болтовни!

     — Нет, ты неправа, моя дорогая женушка! Понимаю, что тебе скучно — ведь у нас нет детей. Ведь и мне, чем старше я становлюсь, недостает сыночка или дочурки. Подумай-ка, не взять ли нам какого-нибудь осиротевшего или брошенного ребенка?

     — Какого-нибудь замарашку или сопливого неряху?

     — Нет, некоторые детишки, если их вымыть, просто красивы. Да вон, смотри, нам навстречу бежит такой очаровательный мальчуган с русыми волосами… Посмотри же, посмотри на него, как он хорош со своей ношей!..

     — Да, вот такой мне нравится! Купи его мне!..

     И фабрикант с женой загораживают дорогу Палько.

     — Ты куда, малыш, торопишься?

     — Домой.

     — Ты чей?

     — Наш.

     — Ну да, а как тебя зовут?

     — Пайко.

     — А твоего папу?

     — Он у́мел.

     — Умер? Гм… А мама где живет?

     — Там, — показывает Палько в лес, в сторону сарая.

     — Но ведь там дома-то нет никакого. — У фабриканта все больше разгорается любопытство. — Возьмешь нас с собой?

     — Да. Вот только немножко отдохну.

     Фабрикант улыбается. Улыбается и его жена. Они помогают Палько подобрать с земли пакетики, снова кладут их ему в руки и вот уже идут вдоль ручья по вьющейся тропинке следом за Палько к его дому.

     — Тут лужица, плыгайте вот так! — учит Палько и подает пример своим гостям.

     — Ну что за прелесть! Ты купишь его мне? Купишь? Ой, купи, купи, я буду играть с ним, как с котенком! Не надо мне гончей, ни ангорских кошек, можешь их продать, только купи мне этого мальчика! — нетерпеливо шепчет мужу фабрикантша.

     — Ну вот мы и дома, — останавливается Палько перед сараем и сваливает свой груз на землю.

     — Как? Вы живете здесь? Правда?..

     — Вплавду, здесь. Мы тут живем. И мама, и Мишко, и Ганка, и маленькая Эвичка, и я…

     — Ну, ну!.. — восклицают удивленные гости. — А где же твоя мама? Позови ее!

     — Ее дома нет. Плидет к обеду. Она в отель пошла, лестницы мыть.

     Дама смотрит на свои часики:

     — Половина одиннадцатого. Можно подождать.

     — Хорошо. А пока мы осмотрим этот райский уголок.

     — Палько, покажи нам, где вы спите?

     — Во-он там!

     Палько показывает на крышу сарая и распахнутые дверцы на его фасаде.

     — И вы даже ничего не запираете? Или… или… да… да… к чему запирать, едва ли кого прельстит эта кучка сена и тряпок.

     Вдруг из лесу доносится детский крик и плач.

     — Кто это?

     — Это наши — Мишко, Ганка и Эвичка из лесу идут, — поясняет Палько и, подпрыгивая, несется навстречу своим сестрам и брату.

     У Мишо за спиной мешок с хворостом, у Ганки полуторагодовалая Эвичка, в руках у обоих, кроме того, узелки с грибами. Эвичка плачет — она голодна, и Ганка только что вместе с ней упала, споткнувшись о пень.

     — Вы плоголодались? А я плинес что-то…

     — Что?

     — Что-то… что-то… Угадайте!.. — кричит Палько, подбегая к своим пакетикам, чтобы как-нибудь спрятать их. Но ладони у него крохотные, и потому Мишо ничего не стоит разглядеть в прозрачной промасленной бумаге то, что в нее завернуто.

     — Эй, дай один… Дай нам один…

     — Только один дам, один! Остальные отдам маме, когда плидет!

     Дети усаживаются на лужайке. Все с нетерпением ждут, пока Палько развертывает пакетик. Они не замечают, что на них удивленно смотрят две пары почти испуганных посторонних глаз. Ведь дети у себя дома! И Палько развертывает бумагу. Дело идет что-то плохо. Неловкие еще у него ручонки. Но глаза сияют от счастья. Он горд, что тоже может принести домой хлеб. Он торжественно раздает кусочки хлеба и кружочки колбасы.

     Дети едят, жуют, глотают и даже не видят, что над ними уже стоит их мать. Она вернулась, как всегда, и смотрит на детей печально и задумчиво. Руками она придерживает передник. В нем лежат ломти полузасохшего хлеба, необглоданные кости и остатки других кушаний. Это ее последний заработок. Завтра она уже не пойдет в отель. Она там больше не нужна. И потому Зузана с такой грустью смотрит на своих детей. Она не понимает, что сейчас они счастливы, у них такая вкусная еда. Она озабочена, она в отчаянии, в ее голове все время вертится один вопрос: что же дальше? Чем она насытит голодных детей завтра? Послезавтра? Эх, жизнь, жизнь!.. Такая несправедливая!.. Почему ее дети вынуждены голодать, когда у других всего в избытке? Но ведь сегодня они не голодны… Ишь как уплетают… Как блаженно смеются… Как счастливы!..

     — Дети! Дети мои…

     — Ах, мама! Вы уже пришли?

     — Пришла… Что же вы едите? Кто вам дал?

     — Это я плинес, — хвалится Палько.

     — Откуда? Кто тебе дал?

     — Ну, те дяди, там в Матлялах…

     — Инвалиды, — поясняет фабрикант, стоявший со своей женой в сторонке, наблюдая за этой семейной сценой. Теперь он приблизился — можно вмешаться в разговор. — Да, конечно, инвалиды ему это дали… Они там лечатся от туберкулеза. — И тут, спохватившись, он восклицает: — Ради бога! Почему вы позволяете своим детям это есть? Ведь туберкулез — заразная болезнь! Они заразятся… заболеют!

     — Не давайте им этого! — вмешивается фабрикантша. — Лучше им молока дайте, мясного бульону сварите, манной каши или…

     — Или? — язвительно перебивает ее Зузана Ченкова.

     — Ну, хоть еще какую-нибудь пищу, полезную детям…

     — Или — кости глодать… Они свежие, только вчерашние, еще не протухли… — усмехается отчаявшаяся мать. — Ешьте, дети, наедайтесь! Сегодня есть еще чем!..

     И она высыпает все объедки из своего фартука на траву. — А завтра?

     — А завтра? Выведу пастись на подножный корм…

     — Послушайте, милая, не волнуйтесь! Мы хотели бы вам помочь…

     — Милостыней? Или воровать научите?

     — Вы с ума сошли! Ведь мы серьезно с вами говорим. Мы хотим, чтобы вы отдали или продали нам вашего мальчугана… Палько…

     Зузана Ченкова поднимает глаза на фабриканта. Она окидывает взглядом обоих — его и жену — с головы до пят. Взгляд ее цепенеет, на лице появляется горестное выражение, и она в ужасе восклицает:

     — Ха, кто вы такие, что вы хотите сделать с моим ребенком, кто вас знает?

     — Ну, соседка, соседка, успокойтесь же, доверьтесь нам. Мы владельцы фабрики поблизости отсюда, в городке Л. Вам, наверное, известно наше предприятие. Ничего не бойтесь, не надо: мы от всего сердца вам сочувствуем. Мы богаты и бездетны. Так вот, мы хотели бы взять себе какого-нибудь мальчика. Если вы не захотите, это не обязательно будет ваш Палько. Бедных детей много, и люди, которые нас знают, несомненно, доверят нам кого угодно. У нас Палько будет хорошо. Он будет жить в довольстве, в роскоши. Впрочем, если вы не верите, можете убедиться своими глазами. Если угодно, мы сегодня же с вами поедем на нашей машине и через несколько минут будем у нас. Ну как? Хотите?

     — Ну… ну… ведь я… я…

     — Мы ведь только потому и предлагаем, что Палько нам понравился. И даром не хотим его взять. За него мы вам дадим тысячу крон…

     — Тысячу крон!.. Я продаю ребенка! — Ченкова хватается за голову обеими руками. — Уму непостижимо… не знаю…

     — Да успокойтесь же, подумайте… Если вы согласны — не пожалеете. Мы позаботимся о мальчике, как о родном. Увезем его сегодня же, и вас возьмем, чтобы вы видели, кому и куда вы отдаете сына. Вот… здесь тысяча…

     — Тысяча!.. Палько!.. Одежда… обувка… еда… Где на все заработать? Где взять? Зима подходит… Голод…

     Продолговатый государственный кредитный билет серого цвета прикасается к дрожащей мозолистой руке…

     Палько продан.
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      ЧТО ТАКОЕ ТЫСЯЧА КРОН?
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Тысяча крон достаточно большая сумма, чтобы успокоить совесть состоятельного благотворителя, считающего, что он выполнил свой общественный долг.

     Тысяча крон — достаточно большая сумма, чтобы объявить того, кто подарил ее, благодетелем.

     Тысяча крон — достаточно большая сумма на взгляд бедняка, чтобы возмечтать о прекрасном будущем — без нужды, без голода и без нехваток.

     Но тысяча крон — совсем незначительная сумма, когда некоторые из этих облагодетельствованных бедняков (если они случайно получат такую сумму) попытаются осуществить хотя бы часть своих мечтаний.

     Зузана Ченкова — такой счастливый бедняк. Она только что проводила своего Палько в прекрасный новый дом и сейчас стоит на площади перед витринами, полными одежды, обуви и еды. Она не сводит глаз с этих сокровищ, зажав в руке драгоценную кредитку, и голова ее кружится от расчетов. Зузана решает, какие надо сделать покупки. И входит в магазин.

     — Добрый день.

     — Что вам угодно?

     — Четыре пары ботинок и материи на четыре костюма.

     Продавцы приносят, нахваливают, предлагают товары. Зузана Ченкова выбирает, приценивается и прикидывает в уме, кому из детей какая вещь придется впору, будет ли достаточно прочной и теплой. Ченкова выбирает долго, долго раздумывает, прежде чем принять решение. Наконец подходит к кассе. Платит. Руки ее дрожат, когда она разлучается с серой бумажкой. После уплаты пятисот тридцати девяти крон от тысячи остается не так уж много.

     Она уходит, завязав объемистый сверток в скатерку. Только и осталось имущества у Зузаны! Остальные вещи распродали ее кредиторы, как только она похоронила мужа. Нужно было уплатить долги врачу, за лекарства и похороны. У Ченковой уцелела только эта скатерка да несколько тряпок, которые никто не захотел купить. Вот и все.

     Да, тысяча крон — ничтожная сумма в руках богача, ищущего развлечений, — становится еще ничтожнее, если с ее помощью думает спастись семья, впавшая в нужду! Несколько пар обуви, немного одежды и на несколько недель скудное пропитание для четырех голодных ртов не оставят ни малейших следов от этой суммы. Природа еще только в первый раз начинает игру в войну мельников, а Зузана Ченкова уже в отчаянии — ей нечем накормить плачущих детей. Под ногами скрипит снег, словно насмехаясь над ее бедностью.

     Деньги кончились.

     Прошло два месяца.

     В крышу сарая стучится зима.

     Герлах, Кривань, Ломницкий пик и остальные татранские вершины уже превратились в сахарные головы. Лес засыпан снегом.

     Лыжники рады этому. Они носятся вокруг Штрбского озера, Гагов, Смоковца, Полянки, Татранской Ломницы и остальных татранских селений.

     Лыжников опьяняет ослепительная белизна первого снега.

     Только Ченковой он кажется серым. Для нее — это призрак неотвратимой гибели. Кончились последние геллеры. Природа с ее дарами — под снегом. Под крышей погреба — мороз. Топить здесь нельзя. Голодные дети дрожат от холода. Есть от чего прийти в отчаяние!

     Зузана молится — никто ее не слышит. Бранит свою жизнь — никто не возмущается. Просит — никто ей ничего не дает. И тогда она пытается призвать на помощь свой собственный разум. Она решается на последнее средство…

     * * *

     В газетах мы читаем такую заметку:

     
      В городок Л. пришла бедная мать с двумя детьми. Она поставила их на рынке, чтобы продать…

     

     Мы узнаем Зузану. Она стоит, прислонясь к телеграфному столбу, к ней жмутся Мишо и Ганка. Мать готова продать их. Не потому, что, может быть, не любит. Наоборот, именно потому, что очень их любит. Ее материнскому сердцу больно при виде детских страданий, ведь дети ни в чем не виноваты, и она предпочитает потерять их. Она предлагает их за деньги или даром, — как угодно! — лишь бы их где-нибудь пристроить. Она готова работать как вол. Вот и стоит измученная Зузана и еле слышно предлагает свой живой товар:

     — Милостивый пан, купите… возьмите… детей.

     — Милостивая пани, купите… возьмите детей.

     Но милостивые господа проходят мимо. Ну кому вместо борзой собаки или ангорской кошки придет в голову для забавы взять детей? Так у Ченковой рушится последняя надежда. Темнеет в глазах. Голова разламывается. Разрывается сердце. Подкашиваются ноги. Но никому до нее нет дела.

     Никому? Найдется ли понимающий ее человек? Есть! Есть! Вон он уже подходит… Он уже близко… Он что-то говорит…

     — Что вы тут стоите? Что тут делаете? Пошли со мной к начальству!

     Полицейский!

     Ченкова не протестует и покорно идет. Она подчиняется приказу. Ей все равно. Она даже в толк не возьмет, в чем дело. Нет у нее силы. Ее поддерживают с одного боку Мишо, с другого — Ганка. Они ведут мать. Полицейский шагает следом за ними.

     — Вот сюда, по этой лестнице, вторая дверь! — приказывает он.

     Желание Зузаны осуществляется.

     Полицейский докладывает о бездомной женщине, которая продавала на площади своих детей. Он привел ее вместе с товаром.

     — Почему же вы не торгуете чем-нибудь другим? Продавать детей?! Ведь это безнравственно, недопустимо! Наконец, незаконно торговать людьми, разве вы не знаете этого? Есть соответствующий закон! — поучает и грозит чиновник. — Вас следует отдать под суд!

     — Под суд? — ужасается женщина, осознав слова чиновника, и приходит в себя. — Под суд? Господи, за что же?

     — За продажу детей!

     — Я ими не торгую! Даром предлагаю! Спасти их хочу! Если не отдать, ведь они от холода и голода погибнут!

     — Ну, ну, ну! Будто так уж и погибнут от холода и голода. Как они могут погибнуть от холода и голода? У нас ведь существует государственное попечительство над детьми!

     * * *

     Итак, Мишо и Ганка попадают под охрану попечительства над детьми. А что с ними делать? Приют в Кошице переполнен. Куда направить детей? Отправим-ка их в Братиславу. Пусть там сами решают, как быть.

     И Зузана Ченкова одна возвращается к Эвичке в сарай.
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      В ПОЕЗДЕ
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На станции, как всегда, шумно. Поезда приходят, останавливаются, уходят. Люди здороваются и прощаются. Смеются и всхлипывают. Плачет старик, провожая своих детей в чужие края на заработки, плачет старушка, у которой пыхтящий паровоз унесет сейчас служить в армии единственного сына, единственную ее опору на старости лет.

     Работы у железнодорожников по горло. Идет сортировка вагонов: их отцепляют от одного поезда, чтобы прицепить к другому. Только что освободили главный путь. В конце станции открывается семафор. Подан сигнал, что путь для поезда из Кошице свободен.

     В зал ожидания входит служитель. Он звонит в колокол и восклицает:

     — Пассажирский поезд на Ружомберок, Кральованы, Врутки, Жилину, Братиславу! Посадка на втором пути!

     — Это наш! Идите! — произносит женщина, сопровождающая Мишо и Ганку.

     Дети идут. Они стараются ни на шаг не отставать от своей спутницы. Ведь дети никогда еще не ездили в поезде. И так далеко сейчас поедут! В Братиславу… Им как-то не по себе. Что-то их ждет там, в незнакомом мире?

     — Попрадская минеральная вода, вино, пиво, ветчина, колбаса, шоколад!.. — кричит продавец, предлагая свой товар пассажирам.

     — Посадка! Посадка! Скорей! Скорей! — торопят проводники. — Готово!

     Заливается свисток, в ответ слышен паровозный гудок, паровоз пыхтит, выпуская пар, вагоны дергаются, и Мишо с Ганкой удивленно смотрят в вагонное окно, когда вокзал начинает двигаться, убегает куда-то назад, исчезает из глаз… Исчезает не только станция, но и люди, и железнодорожники! Вон и деревья бегут вдоль дороги, и поля, и луга, и горы… все мелькает, приходит в движение! Что же это такое? Дети стоят, их спутница даже сидит на скамейке!.. Как все необыкновенно в этом поезде!..

     Паровоз поет, колеса танцуют, и все вместе сливается в красивую мелодию: тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та… та-та…

     В окне мелькают вербы, дом, заборы, деревня… На севере плывет панорама скалистых Высоких Татр, на юге бегут вперегонки отроги Словацкого Рудогорья, а между ними летят пространства и проносятся равнины занесенных снегом лугов и полей.

     Вдруг паровоз стихает, тормоза скрипят, перестают стучать колеса. Несколько человек выходят из вагона, несколько — входят. «Прощайте» и «Добрый день». Поезд минует станцию за станцией.

     Вот уже он достигает наивысшей точки железнодорожных путей Словакии — станции Штрба. Девятьсот один метр над уровнем моря! Здесь выходят пассажиры, направляющиеся к Штрбскому озеру.

     Не успели оглянуться дети, а уже часа два прошло. Мишо и Ганка видят красу и горе бедного Липтовского края. Здесь легендарный Важец вздымает к небу свои скалы. В горах жмется к земле хижина пастуха. Сердито кричит на своих волов парень. Кряхтит под тяжестью хвороста сгорбленная старуха. «Да, чудесен край у подножия Криваня…»

     И одинаково шумно бурлят оба Вага. Белый Ваг каскадами падает с Криваня, а Черный Ваг берет свое начало на Кралевом гольце. Под железнодорожным мостом в Кралевой Леготе обе реки сливаются, и по пути к Братиславе Ваг становится нашим постоянным спутником.

     — Ганка, гляди, гляди же, вот досок-то! — восклицает Мишо, увидев лесопилки в Липтовском Градце. — Ну, посмотри же, что это мужики с бревнами делают на воде?

     — Это сплавщики сбивают плоты, — поясняет провожатая. — Скоро вы увидите, как по Вагу сплавляют лес.

     — И здесь горы высокие, почти как Татры!..

     — Так ведь и это Татры, только они называются Низкими Татрами. Вон та гора, что сзади, называется Дюмбер. В Низких Татрах это самая высокая вершина.

     — А где Кралев голец? — вспоминает Мишо уроки в школе (он, пока был жив отец, некоторое время ходил в школу). — Там еще Яношик жил!

     — Кралев голец отсюда не виден, а в окне напротив перед вами Липтовские гольцы.

     — Ах, сколько здесь труб! Какой это город?

     — Это Липтовский Микулаш. Когда-то был он самым большим промышленным центром в Словакии, а сейчас все кожевенные заводы стоят. Смотрите — ни одна труба не дымит. Это просто мертвые памятники.

     — А правда, что господа здесь Яношика повесили?

     — Здесь. Весной 1713 года.

     А поезд тем временем свистит, погромыхивая, мчится все дальше и дальше по прекрасному Поважью. Покрытые соломой или дранкой домики, словно цыплята к наседке, стайками прижимаются к холмам. Это поважские деревни. Они ползут вдоль железной дороги, как испуганные собачонки.

     Мы в Ружомбероке. На мгновение взгляд задерживается на здешних бумажных фабриках и текстильной фабрике в соседнем Рыбарполе, и снова мы летим дальше, на запад, чтобы обратиться с восклицанием к одной из самых бедных деревушек Липтова: «Гомбаш, без хлеба сидишь!» И вправду там нет хлеба. А откуда его взять? На склонах поля величиной со скатерку, которой мы накрываем стол! Честное слово, ничуть не больше. Но и эта земля — сплошной камень! Здесь пашут мотыгами, а урожай уносят на спине. И все-таки здесь так красиво!

     — Кралеваны! Пересадка на Ораву! — объявляет проводник.

     — Дети, вы не проголодались? Мы едем уже три часа…

     Дети принимаются за еду. Их провожатая не забыла, что для длинного путешествия в поезде нужно не только купить билет, но и хорошенько запастись едой. В одной руке ломоть хлеба, в другой — кружка с молоком. Мишо только что приготовился сделать первый глоток, как у него вдруг темнеет в глазах и он вскрикивает от страха. И Ганка тоже пугается темноты, руки трясутся, и кружка падает под скамейку.

     — Что это? Ой! Как темно! Куда мы падаем? К черту на рога! Помогите! — кричат перепуганные дети.

     И спутница с большим трудом успокаивает их. Бояться нечего: просто поезд вошел в туннель и скоро опять выйдет на свет.

     Поезд выскакивает из туннеля, дети успокаиваются и теперь смущенно краснеют, потому что все пассажиры, улыбаясь, смотрят на них. Плохо, что они такие неопытные!..

     Они в «саду Словакии». Так называется этот край. Он и в самом деле словно сад. Окрестные холмы ограждены заборами. В грядки превращены полосы полей и лугов.

     — Врутки! Пересадка на Турчанский Мартин — Зволен — Плешивец!

     Отсюда, от линии Кошицко-Богуминской железной дороги, отходит другой — главный путь на юг Словакии.

     Еще несколько остановок, великолепная панорама развалин Стречно, еще полчаса — и поезд отдыхает в Жилине. В Жилине большой вокзал, это железнодорожный узел. Отсюда железные дороги разбегаются во все стороны Словакии. На Чадцу, на Братиславу, на Раец, на Кошице.

     Братиславский поезд продолжает свой путь через Поважье. Но направление постепенно меняется. Железная дорога сворачивает к юго-западу. Тренчинское Поважье. Первый город — Битча с известными по всей округе жестянщиками. Вот и сейчас в поезд садятся молодые жестянщики. Они набиваются со своими коробами как раз в то отделение, где едут Мишо и Ганка.

     — Куда же вы лезете, видите ведь, что здесь нет места! — накидывается на них какой-то человек в вышитой словацкой рубашке.

     — Так вы хоть немножко подвиньтесь, ведь и нам надо выбраться на белый свет!

     — Лучше бы вы дома сидели! Только нас позорите! В газетах и так уже писали, как порядочным словакам за вас краснеть от стыда пришлось, когда вы шатались по Праге!

     — Ну, а что за радость нам мыкаться по белу свету? Разве не лучше дома за работой посидеть? Бродяжить поневоле приходится! Почему же не позаботятся о нас эти «порядочные» словаки, которые краснеют за нас, прогуливаясь по пражским улицам? Почему они допускают, чтобы с голоду мы попрошайничали, а сами набивают себе брюхо?

     Эти жестянщики очень-очень нравятся Мишо. Он согласен с ними и тут же готов даже и подраться за них. Да, вот оно как! Они правы! И Мишо сейчас же подходит к ним — завести знакомство.

     Через минуту ребята сидят рядом и делятся своим жизненным опытом.

     И теперь часы бегут… Поезд проносится мимо деревень, мимо городов… Там уже Илава со своей тюрьмой… Там Тренчин с развалинами замка на скале, о которой ее самый могущественный владелец Матуш Чак сказал: «Из тренчинской скалы воды, а из моих глаз слез не добудешь!» Там Нове Место на Ваге, там Пештяны со своим мировым курортом, там Трнава с парадными костелами и нищими школярами…

     Вечереет.

     Поезд мчится по виноградному краю у подножия известняковых Малых Карпат.

     Модра, Пезинок, Рача…

     В окнах мелькают огни…

     Братислава!..
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     II. МИШО
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      ПОСВЯЩЕНИЕ
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— Ребята!

     — Ну, что?

     — Знаете новость?

     — Кривой хромого убил?

     — Да нет, на нашей улице новый ученик объявился! Сапожник Каспер где-то откопал. Мишо зовут. Я его видел…

     — Ну и как?

     — Этакий лопух деревенский!

     — Да ну! Где же его Каспер добыл? Ведь у него больше года учеников не было!

     — А кто к такому мастеру пойдет в ученики? Детей качать, картошку чистить, полы драить, за печкой спать, на пустом супе сидеть. Эдак жить всякий и дома, у матери, может!

     — Лучше пусть отец палкой врежет, чем сапожник своим шпандырем.

     — Бедняга Мишо!

     — Откуда же он взялся?

     — Да, наверно, откуда-то привезли. Начальство о сиротах да беспризорных заботится. И Ондру Валка, который у Лейха слесарить учится, подобрали где-то на проселочной дороге и сюда в учение отдали.

     — Бедняга Мишо!

     — Сирота, должно быть!

     — А мы устроим ему «посвящение»?

     — Ну, понятное дело! Ведь в наш цех без этого не попадешь!

     — Сегодня как раз воскресенье! Может, хозяин отпустит и его на минутку, как наши хозяева сделали. А не поискать ли его?

     — Пошли, ребята!

     — Айда! Пошли!

     * * *

     Мишо, ссутулясь, стоит под сводом старинных ворот одного из двухсотлетних домов. Дом находится на Микулашской улице братиславского еврейского квартала. Но правильней, пожалуй, назвать его кварталом бедноты. Здесь богача днем с огнем не сыщете!

     Мишо прижался к облупленной стене. Руки он держит в карманах, разглядывая воскресную улицу и глазея на прохожих… Проходят мужчины, женщины, дети. Мишо глядит, пялит глаза, но не может остановить свой взгляд ни на ком.

     Здесь нет матери, брата и сестер, нет ни одного знакомого лица. Только чужие люди… Мишо очень грустно! Ему вспоминаются родные места… Это совсем недавно было. Несколько дней прошло. Только вчера он простился со своей сестренкой Ганкой. Только вчера его отдали в учение. Только со вчерашнего дня живет он в подвале дома, готового, того и гляди, завалиться.

     — Это он и есть?

     — Он.

     — Ты Мишо? Ученик Каспера?

     — А… а что вам от меня надо?

     — Что нам надо? Хотим, чтобы ты своим парнем стал, посвятить тебя. Ведь не вечно же тебе здесь одному стоять да по сторонам глазеть. Мы водиться с тобой станем. Вместе в ремесленную школу ходить и играть вместе…

     — А как «посвятить»? У меня денег нет…

     — Наплевать! Лишь бы штаны были покрепче!

     — Чего вам от моих штанов надо? Я не отдам. Мне мама купила их на те деньги, что за брата Палько ей дали…

     — Да ты не бойся! Мы у тебя ничего не отнимем. Проверим только, хороши ли твои штаны и прочны ли. Ну, пошли!

     — Куда?

     — С нами! Вон туда, к костелу. Там дом обрушился недавно. Теперь мы там встречаемся в полдень каждое воскресенье…

     Ребята идут, и с ними — Мишо. Несколько шагов — мальчишки у развалин. Это огромная свалка. Глина, камни, обломки кирпичей, куски штукатурки, разбитые решетки, поломанные кровати, ржавая проволока, расколотые умывальники, гнилые, вонючие отбросы, солома, грязь, испражнения…

     — Сколько ему дать?

     — Как всякому. Десяток.

     — Ну вот, Мишо, ложись на этот камень. Посвятим тебя. Да ты не волнуйся. Так у нас принято. Как приходит новый ученик, для первого раза мы его вздуем. А после того принимаем к себе как друга-товарища.

     Мишо покорно ложится. Самый сильный из подростков поднимает палку и наносит удары: один… два… три… четыре… пять… шесть… семь… восемь… девять… десять раз.

     Мишо встает. Теперь мальчики подходят к нему, протягивают руки, по очереди представляются:

     — Я Юро Петраш…

     — Я Яно Секера…

     — Йозеф Барица…

     — Имрих Вейс…

     Мишо посвящен в ученики еврейского квартала в Братиславе.
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      У ХОЗЯИНА-МАСТЕРА
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У сапожника Каспера жизнь хуже собачьей. Собаки хоть мутную воду лакают, мутную потому, что в ней плавают остатки еды, а семья Каспера хлебает просто мутную воду; она нарочно сделана мутной, чтобы походить на еду. Разница только в том, что первая называется помоями, а вторая — супом.

     Семья Каспера знает, что такое нужда. Касперы живут в каморке, в которую, надо полагать, солнце никогда не заглядывает, и крохотное оконце смотрит на темный двор. Если оглядеться, то в тесной каморке мы обнаружим лишь один стол, две разбитые табуретки, ободранную кровать и старенький сапожный верстак. Больше здесь ничего не помещается. Вот и вся обстановка. А живет тут шестеро: Каспер, его жена, трое детей и ученик Мишо. Живется им не слишком сладко, не очень-то по душе им эта дыра, где когда-то был каменный пол и где уцелел еще потрескавшийся перекошенный потолок, но Каспер уверяет, что жить тут все-таки лучше, чем под открытым небом. Да и квартирная плата, пятьдесят крон в месяц, не настолько велика, чтобы хозяин дома не мог ждать ее даже несколько лет.

     Хуже дело обстоит с харчами. Хоть Касперы и не слишком разборчивы, но все же нужно кое-что, чтобы вода походила на суп. Это может быть или картошка, или куски черствого хлеба, а иной раз полусгнившие овощи. Семья питается этим просто потому, что на приличную пищу нет денег. Сапожник Каспер вот уже который год не сшил ни одной новой пары обуви. Напрасно он ищет работу, напрасно ищет заказчиков! Кто же станет заказывать ботинки у искусного мастера, если в магазинах полным-полно фабричной первоклассной обуви! И, наконец, ни один ремесленник при всем желании не может сшить обувь так же дешево, как фабрика при массовом производстве. Бывало, когда-то Касперу обувь хоть в починку давали. Но с тех пор как фабрикант Батя при своих магазинах устроил собственные ремонтные мастерские, таким ремесленникам пришел конец. Сегодня глаза Каспера блестят от радости, если кто-нибудь случайно или по ошибке постучит в дверь его каморки и скажет:

     — Пан мастер, подбейте мне каблук!

     Или:

     — Пан мастер, тут у меня отвалилась заплатка.

     Таким услугам и вправду грош цена. А из этих самых грошей Каспер творит чудеса, прокармливая шестерых.

     Но тут мы должны, наконец, спросить у Каспера, зачем же он берет в дом ученика, когда ему самому делать нечего и когда и собственную семью он прокормить не в силах?

     На этот вопрос, если сапожник хоть немного искренен, то отвечает примерно так:

     — Ученика я вместо служанки беру. Служанке заплатить нечем, а ученик у меня даровой.

     И если посмотреть на Каспера и его семью, то надо признать, что он прав, и здесь в самом деле без прислуги не обойтись. Сапожнику — горбатому, слабому здоровьем человеку, в котором еле теплится жизнь, — сорок лет. Его жена еще более убога. Она проводит большую часть времени на кровати, в темном углу каморки, где выплевывает последние остатки легких, пораженных чахоткой. И дети — просто горе одно! У всех рахит, возможно, что и чахотка. Самому младшему три года, а он даже на ножки не становится. Лежит рядом с матерью, и все. А всему виной нужда, скверное питание и сырое, нездоровое жилье.

     Каморка Каспера — больница.

     Касперам нужны сиделка и кормилец.

     И ими должен стать ученик Мишо.

     * * *

     — Сейчас, парень, забеги сперва с этими туфлями к жестянщику Найману. Это за углом. Скажи ему, что я желаю ему доброго здоровья и что за работу он должен мне две кроны. Но туфли ему не оставляй, если он сразу не уплатит. На обратном пути зайди к булочнику и купи на одну крону из тех денег, что получишь с Наймана, черствого хлеба. Когда вернешься, принеси воды, наколи дров и разведи огонь. Потом прибери немного в комнате. Подмети, вынеси ночной горшок и выстирай пеленки…

     Приказ отдан. Мишо принимается за работу.

     Сперва он бежит с туфлями, отдает их, получает деньги, и вот он уже у булочника. Здесь он покупает черствого хлеба на одну крону. Мишо берет его, прощается, уходит. Вот он уже перешагивает через порог, спеша взяться за домашнюю работу. Но как трудно оторвать глаза от того, что есть в булочной! Боже, сколько вкусных вещей! Свежий хлеб, пряники, рогалики, пирожки! А Мишо сегодня и куска еще не проглотил. В животе урчит, словно там старая гармоника играет. Эх, хорошо бы ухватить эту мягкую булку и вцепиться в нее зубами! Но Мишо, проглотив слюнки, отрывает глаза от недоступных лакомств и, потупив голову, возвращается к своему хозяину.

     Дома он приносит воды, разбивает в щепки какой-то ящик и разводит огонь. Хозяин командует, а Мишо выполняет его распоряжения, и так создается нечто, то есть обед Касперов. Мишо, пробуя суп, сам дивится, каким поваром он стал. Честное слово, даже хозяйская жена, которая сегодня опять слегла, лучше не сварит!

     После обеда Мишо, засучив рукава, берется за самую неприятную работу. Он вытаскивает из-под кровати ночной горшок и выливает его содержимое в разбитую канализационную трубу среди двора, так же как это делают все обитатели дома. Потом подметает пол, моет посуду и детей, стирает пеленки. Эта работа отнимает у Мишо весь день после обеда. Хозяин тем временем сидит у верстака и чинит какой-нибудь сапог.

     И вот уже вечер. Ужинают остатками обеда, ложатся спать.

     Мишо спит на полу, за плитой. Здесь он подстилает тряпку, которая когда-то была мешком и на которую теперь укладывается измученное тело Мишо. Под голову вместо подушки он кладет свои штаны, накрывается курткой, которую с себя снял.

     Наконец-то он остался наедине со своими мыслями и воспоминаниями. Он переносится далеко, через горы и долы, в милый его сердцу уголок у озера в татранском лесу…

     — Мамочка!

     Мальчик всхлипывает — и горькие слезы текут ручьем на жесткое ложе…
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      В РЕМЕСЛЕННОЙ ШКОЛЕ
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— Тебе нужно пойти и записаться в ремесленную школу! Такой уж порядок установлен, чтоб ему неладно было! Берешь ученика, который дома на подмогу нужен, а его в школу еще посылай! А не пошлешь, накажут за нарушение законов! Чтоб их всех громом убило!

     — Но я один дороги не знаю, не найду. Где это, не знаю…

     — Да одного тебя никто и не посылает! Пойдешь вместе с учеником Крауза. Крауз — это портной, у него еще мастерская над нами, в верхнем этаже. А ученика его ты, может, и знаешь. Его Йозеф зовут.

     — Сейчас надо идти?

     — Ступай. А если в школе спросят, где твои документы, скажи, чтобы их затребовали в Краевом попечительстве. Если я понадоблюсь, скажешь, что приду завтра. И смотри как следует учись! У меня-то многому не научишься, раз никакой работы получше нет!..

     — А-а, Мишо! Привет! Мы с тобой уже знакомы. С воскресенья…

     — Хозяин велел мне пойти с тобой и записаться в ремесленную школу.

     — Ладно. Отведу. Я-то сам уже хожу туда. Там нас, здешних ребят, несколько человек. Хочешь, вместе будем ходить?

     — Хочу. Я за тобой всегда заходить стану.

     — Ну так пошли! А то еще опоздаем. Я как раз туда собрался!..

     Ребята идут по улицам мимо Университетской библиотеки. Вскоре они попадают на Михальскую улицу. Здесь в витринах они видят красивые персидские ковры. Ах, какие это дорогие вещи. Один ковер стоит несколько тысяч крон!

     — Скажи, Йожка, а зачем они?

     — Как — зачем? На пол в комнате постилать.

     — А где тогда люди ходят, если ковры лежат на полу?

     — Ох, какой же ты глупый, Мишо! Где ходят? Так прямо по коврам и ходят.

     — Топчут такие дорогие вещи? Разве можно!..

     — Смотри, братец! Вон какой дворец? Видал?

     — Ой-ой-ой! Туфель-то сколько! Чье же все это?

     — Фабриканта Бати. Это новый его магазин.

     Мальчики выходят прямо к Гурбановой площади, откуда видна вся огромная площадь Республики. Здесь стоит большое здание почты, роскошный дворец Татра-банка и городской рынок, где бойко торгуют съестными припасами. Мишо на все это только глаза таращит. Такого уличного движения и такой красоты он еще в жизни не видал. Хоть он в Братиславе уже несколько дней, но не успел еще побывать ни на главной улице, ни на площади. В тот вечер, когда он приехал в Братиславу, было уже поздно, магазины закрыты, улицы пусты, и хозяин привел его в свою трущобу по боковым переулкам.

     — Гляди в оба, под автобус еще угодишь! Тут, брат, рот разевать да глазеть по сторонам, как теленок на новые ворота, не приходится. Осторожней! Не видишь, что ли, как тут на перекрестке автомобили, автобусы, трамваи шныряют!

     С площади мальчики выходят на Угорскую улицу. Этим путем они хотят попасть к Дому ремесленников и затем, пройдя мимо газового завода, на Вазову улицу, где построена новая ремесленная школа.

     — Какие, должно быть, богачи в Братиславе? Вон какие большие куклы в окнах стоят, и все так красиво одеты!

     — Это не куклы, а манекены!

     — Ну да, а как же ими играют, ведь они ростом прямо с человека?

     — Да ведь не игрушки это, просто манекены, на них показана одежда.

     — Гм… Но, по-моему, было бы лучше одеть живых людей. Мало, что ли, таких, кому бы эта одежда подошла. И я, честное слово, не убежал бы, если бы мне дали вот эдакое зимнее пальто с того воскового мальчишки!

     — Эх ты, дурачок деревенский!

     Некоторое время они идут молча. Вот они и на Сенной площади. Мишо обиделся на Йожо за «дурачка». За что его так обзывать? В самом деле, разве не грех топтать в комнатах дорогие ковры, когда у других даже каменного пола нет под ногами? И разве правильно надевать красивую одежду на кукол за стеклом, когда кругом столько оборванных людей?

     Мишо обижен. Некоторое время он молча шагает рядом с Йозефом.

     Но молчания его хватает ненадолго. Едва дошли они до огромной витрины с мехами, Мишо восклицает:

     — Гляди! Гляди! Вон медведи! Медвежьи шкуры…

     — Совсем это не медведи! Не видишь, что ли, дам, которые проходят мимо нас? Они тоже одеты в такие меха. Это дамские пальто. Дамские зимние пальто.

     * * *

     Директор в два счета принял Мишо в ремесленную школу. Он записал его фамилию и сказал, что все необходимые документы затребует оттуда, откуда Мишо приехал. После этого Михала Ченко приводят в класс к мальчикам, которым ребята, обучающиеся другим ремеслам, любят пропеть вслед:

     
      
       Эй ты, сапожник,

       Берись скорее

       За «козью ногу»,

       Поставь заплатку

       И прочь катись!

      

     

     — Ну, Йожко, подожди меня, пожалуйста, после уроков! Один-то я дороги домой не найду! — кричит Мишо приятелю, который уходит к своим товарищам.

     * * *

     Мишо быстро знакомится со своими товарищами одноклассниками. Вон того косого он даже знает! Он тоже в еврейском квартале живет. В воскресенье этот мальчишка был с теми ребятами, которые устроили посвящение Мишо. А остальные все одинаковы. Сапожницкие ученики, оборванцы.

     Мишо здесь нравится. Разинув рот слушает он каждое слово учителей. А о каких любопытных вещах они рассказывают! Он такого отроду не слыхивал! История, изобретения, машины… И всякий час учителя меняются. Каждый учитель преподает другой предмет. Да, братец, это не церковная школа в деревушке где-нибудь под Татрами, когда у бедняги учителя восемьдесят учеников, которых он научил еле-еле читать и писать!

     Здесь и не только науки преподают. Учат также на практике и ремеслу, и тому, что необходимо знать всякому мастеровому. И кажется мне, что Мишо сумеет в будущем снять мерку и выкроить верх ботинок лучше своего хозяина, походив в школу только полгода.

     От стен в коридорах и классах Мишо не может глаз отвести. Сколько тут плакатов, картин, географических карт, диаграмм, чертежей! И сколько еще в кабинетах, если Мишо заглянет туда! Он только вздыхает! Словом, Мишо очень доволен своей школой. И хочет учиться всему, всему, чтобы набраться как можно больше знаний.

     * * *

     На обратном пути Йожо расспрашивает Мишо, как ему этот «дом» понравился. И Мишо не находит слов, чтобы похвалить чудесную школу.

     — А сейчас я тебя другой дорогой поведу, не той, по которой мы пришли сюда. Хоть и подальше будет, зато ты увидишь вещи, которые тебе наверняка понравятся. Только дома не говори, как мы возвращались, чтобы нас хозяин не обругал за нашу прогулку.

     Йожо вырос в Братиславе. Каждый уголок в ней знает. Вот он и ведет Мишо по улице, через пассажи, проходными дворами, чтобы скорей добраться до цели. Хочет он удивить Мишо Дунаем и пароходами. Через несколько минут они на набережной.

     Мишо изумлен. Волны на хмурой реке! Будто огромная чешуйчатая змея ползет из неоглядной дали в бесконечность. Мишо становится жутко. Если превратить эту страшную картину в представление об обширном вспаханном поле, вам плохо станет. Да, Дунай очень похож на распаханное поле, по которому все время ползут огромные машины — различные суда. Повсюду они взрывают борозды вокруг себя, и волны покрываются рябью, словно недовольные тем, что их разбивают. Но Дунай не змея и не поле! Мишо-то прекрасно видит, что это течет вода — и сколько ее! Машина, которая выгружает товары с барок, похожа на аиста, но это просто металлический кран! Так и мост, соединяющий Братиславу с Петржалкой, совсем не железный обруч и не натянутая антенна, а просто железный мост, перекинутый дугой над Дунаем, который связывает оба берега широкой реки.

     Так Мишо знакомится с Дунаем, пароходами, кранами и братиславским мостом.

     По пути домой в еврейский квартал, находящийся под Градом, Йожо обращает внимание Мишо на Сельскохозяйственный музей и Национальный театр. А потом Мишо снова попадает из центра города, где так все красиво и столько всяких чудес, в хмурую мастерскую сапожника.

    [image: chapter_end]


     
[image: before_title]

      ИГРЫ И ШАЛОСТИ

     

     [image: after_title]

— Ребята! Послушайте, что я придумал, это просто замечательно! Мы апельсинов Винцера все-таки попробуем.

     — Ну, вот еще выдумал!

     — Проберемся через черный ход. Со двора. Я приметил, что в полдень Винцер запирает двери только с улицы. А в лавку можно пробраться с черного хода во дворе, где Винцер живет, там, где и наша мастерская.

     — А собака? Забыл? Не знаешь будто, что у черного хода собачья будка стоит. Щенок без умолку тявкает. Он-то нас и выдаст!

     — Я и об этом уже думал. Собачонку выжить отсюда надо.

     — Ну?

     — Будку подожжем. Сегодня же вечером это и сделаем, чтобы завтра днем попробовать апельсинов. В будке полно соломы, мусора и бумаги. Как факел все запылает. Пока Винцер заметит, что творится, щенок давно даст тягу!

     — А несчастья не будет? От будки не загорится еще что-нибудь? Пожара не наделаем?

     — Да какого черта там загорится? Чему гореть-то? Одна грязь во дворе, да кирпичные старые стены в плесени!

     — Ну ладно, значит. Ты вечером сегодня будку подпалишь, а завтра в обед мы все остальное сварганим. Мишо и Йожо на страже будут стоять, а Имрих и я в лавку заберемся, — заключает Юро Петраш, предводитель мальчишек еврейского квартала.

     — Но поделим мы все поровну, — добавляет косоглазый ученик сапожника, тот, что придумал весь план.

     — Ладно, так и поделим!

     Вот такие и тому подобные проделки устраивают ребята из еврейского квартала. Планы, по правде сказать, не всегда сходят с рук, чаще всего задуманное предприятие кончается оплеухами да наставлениями, что воровать и мучить животных — это недопустимо и бесчеловечно.

     Нередко полицейский вынужден даже пустить в ход полицейскую дубинку в защиту священной собственности приличных граждан от этой компании, где все эти ребята на одну колодку! А мальчишки — они и есть мальчишки! Тем более, что это безнадзорная голытьба городских окраин. Ученика, который живет впроголодь и у которого всегда в животе словно лягушки квакают, не так-то легко запугать, чтобы он снова и снова не попытался раздобыть какой-нибудь еды или лакомства, какого он еще в жизни не пробовал. И напрасно некоторые сокрушаются, что молодежь плохо воспитана и такая испорченная. Но эта молодежь если и плоха, то лишь по милости своей бедности.

     Наш Мишо теперь полноправный член этой компании. Он подружился с учениками сапожного и других ремесел. К этой компании принадлежат и ребята, которые еще не стали учениками-ремесленниками и пока ходят в народную или городскую школу. Но их ждет та же участь. И потому они уже сейчас заводят дружбу с будущими своими товарищами и выбирают себе профессию, которая пришлась бы им по душе. Больше всего они боятся стать сапожниками. Об этом говорится так:

     
      
       Не пойду в сапожники,

       Не дай это, боже.

       Зубы слабы у меня

       Натягивать кожу!

      

     

     Но Мишо не стыдится своей профессии. Он понимает, что всякая работа почетна, если выполнять ее добросовестно. Ремесло Мишо даже идет. Из него получился настоящий ученик сапожника: лохматая голова, невысокое коренастое тело и походка вперевалку. Вот вы видите его в грязном зеленом фартуке и в деревянных остроносых башмаках, кем-то ему подаренных, и вы, конечно, спросите: «Ну что, мастер, как живется?» А он скрестит на груди грязные руки в засученных по локоть рукавах и ответит: «Да ничего, понемногу. Жаловаться не стоит. Вот только бы этой нищеты поменьше!»

     Да, Мишо рассуждает с вами как взрослый. И хотя ему всего четырнадцать лет, по опыту это совершенно взрослый человек. Он знает мир, знает жизнь бедноты в горах и ее жизнь в городе. Понимает, что богатых и бедных создал не господь бог, а сами люди, поработив друг друга. С одной стороны — голод и бедность, а с другой — изобилие и сытость. Да Мишо вдобавок понимает и то, что так будет до тех пор, пока обиженные будут терпеливо сносить свою бедность.

     Хотя Мишо привык ко всему этому, уже набрался ума-разума, все-таки он остается мальчишкой и веселым товарищем в своей компании. Друзья любят его за это. Он всюду первый зачинщик.

     — Эге-ге, ребята! Я нашел на чердаке мышей летучих! Пойдемте?

     И Мишо уже карабкается на чердак. Лестница поломана, чердак наполовину разрушен, опасность подстерегает на каждом шагу, но наших героев разве испугаешь? Они обшаривают все уголки двухсотлетних домов, чтобы спугнуть то мышонка, то крысу, птицу, нетопыря. А сколько потом самохвальства и рассказов о геройских похождениях, если такая экспедиция, полная приключений, сойдет удачно, никто никуда не провалится, и никто из прохожих, которого вывел из себя этот галдеж, не выдерет кого-нибудь из ребят за уши!

     Но Мишо на руку даже и эта невзгода.

     Его хозяину как раз понадобились осколки оконного стекла — скоблить и полировать подошвы. Он свистит Мишо, который в это время полощет на дворе пеленки, и зовет:

     — Эй, малый! Сбегай-ка куда-нибудь и набери осколков стекла. Да поживей, пока тебе шпандырем не влетело!

     Мишо все понимает на лету. Стекло должно появиться в два счета, потому что иначе шпандырь хозяина погуляет по спине Мишо. Но где взять стекло? Гм, дружище! Пошевели мозгами! Возьми-ка камень да швырни его в какое-нибудь ближайшее окно. Страшно? Увидят еще? Побьют? Наплевать! Была не была! И может, не больнее будет, чем от этого шпандыря. Дзинь! — звенит наверху стекло в окне портного.

     Мишо думает, что Крауз не услышит, ведь мастерская-то в другой комнате, за каморкой! Вот беда! Не успел Мишо наклониться, чтобы подобрать первый осколок сыплющегося сверху стекла, как заскрипела прогнившая галерея, и над Мишо возникает взъерошенная голова разгневанного портного:

     — Ах ты негодяй! Ну, погоди ты у меня!

     И Мишо, вправду испугавшись, ждет, пока Крауз спустится с галереи и схватит его обеими руками за уши. Только сейчас он кричит:

     — Ой, больно!

     Но напрасно. Портной продолжает крутить уши Мишо, словно заводит башенные часы. И только теперь бедняга понимает, что было бы лучше отведать хозяйского шпандыря и сбегать за стеклом куда-нибудь на свалку. А сейчас он попал как кур в ощип!

     * * *

     Но есть в жизни братиславских мальчишек и более приятные и радостные события. Мишо, должно быть, никогда не забудет кино, куда их водили. Сколько там смеху-то было, когда Чаплин выкидывал свои коленца! А картины о разных странах и о разных заморских зверях! Тюлени валялись на земле, словно откормленные свиньи! Видели бы все это наши ребята в деревне!

     А если бы пришли они в Братиславу на большую площадь, которую называют Сахарой! Мишо показал бы им цирк и карусель! Карусель и вправду вещь замечательная! Заплатишь несколько геллеров — заиграет музыка, и ты закружишься как в раю небесном. И есть такая карусель, где даже платить не надо. Короче говоря, идешь с ребятами покрутить немного карусель, а потом хозяин позволит тебе разок бесплатно прокатиться. Да разве об этом расскажешь? Это надо видеть и самому все испытать!

     Или качели, катание на деревянных лошадках и в автомобилях! Право же, не везде этим насладишься! Все это можно увидеть и почувствовать только в Братиславе.

     Приезжай, и ты увидишь еще много прекрасных вещей, каких Мишо так и не видел, потому что у него очень мало времени на развлечения.
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      КРИЗИС
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А события тем временем развертываются. Радостные чередуются с грустными, создавая окружающую жизнь. Жаль только, что в жизни большинства людей преобладают горькие минуты. Но время этого не записывает. Оно равнодушно пропускает в века день за днем, как мы пускаем мыльные пузыри в воздух. Пузыри лопнут, дни исчезнут, сроки исполнятся.

     На братиславской улице трещат морозы сухой зимы. Снегу нет и потому нет волшебных сказок, создаваемых зимой. Трезвый холод и призрачные туманы пробираются во всякую щелку, как в каждую бедную семью вползают голод и нужда. И то и другое пугает. Правда, плохой погоды боятся только любители прекрасных мгновений, а в страхе перед нуждой трепещут толпы людей. Все утверждают, что в бедности виноват экономический кризис. Не все понимают правильно эти слова; есть и такие, кто представляет себе кризис в виде какой-то злобной ведьмы, которая выбрасывает рабочих с фабрик на улицу, а бедных детей заставляет голодать.

     И газеты на столиках в натопленных кафе, в трактирах и других местах развлечений так и расписывают кризис. Причина безработицы — кризис. Только этот жуткий призрак всему виной. А кризис возник потому, что у нас всего в избытке и некому покупать товары, фабрики и заводы останавливаются, чтобы не вырабатывать излишних товаров.

     Но люди в нужде не хотят верить таким объяснениям. Нет потребителей? Но мы голодаем и оборваны! Всего избыток? А мы страдаем от нужды! Вырабатывать нечего? Но ведь не у всякого есть ботинки! Нечего строить? Но до сих пор люди ютятся в подвалах и трущобах!

     Недовольные призадумываются и начинают понимать и видеть, что человеческое общество устроено не так, как бы следовало. Они видят, что лишь меньшинство купается в богатстве и изобилии, а огромное большинство живет в нужде.

     И людей охватывает возмущение. Толпы безработных и работающих пытаются устраивать демонстрации на улицах. Требуют хлеба и работы. Они хотят жить. Хотят так устроить человеческое общество, чтобы и им были созданы условия для жизни.

     Власти, правда, вынуждены запрещать такие публичные выступления, чтобы не нарушались покой и порядок.

     Всевозможные благотворительные учреждения усиленно работают. Устраивают всякие сборы, пытаясь поддержать бедняков. Но несколько возов поношенной одежды и какое-то количество еды не могут спасти тысячи голодающих. Число их все возрастает. Безработных насчитывают уже сотни тысяч.

     От дома к дому бредут истощенные голодом люди и на всех углах просят милостыни дети.

     Голод, нужда повсюду.

     И все это сказывается и на учениках в еврейском квартале.

     Все бледнее становятся юные лица. Глаза подростков ввалились, щеки желты от недоедания и болезней. Страдает не только Мишо в семье Каспера. Судьба ремесленников и их семей у всех почти одинакова. Вместо озорных выходок мальчишки все чаще и чаще грустно жалуются:

     — У нас до сих пор всегда хоть раз в неделю, по воскресеньям, бывало мясо и мясной суп варили, а сегодня хозяин сказал, что теперь ничего этого не будет…

     — Какое уж мясо! Я и не помню, когда его ел! Наша хозяйка и хлеб так тонко режет, что сквозь ломоть всю Братиславу видать!

     — А мы, честное слово, уже с осени не ужинаем….

     * * *

     И Каспер, хозяин Мишо, сегодняшний свой разговор с портным Краузом закончил такими словами:

     — Право, не знаю, не знаю, чем для меня и моей семьи дело кончится, если ничего не изменится в ближайшее время. Приходится нам с голоду помирать. А Мишо придется мне отпустить, так и не доучив…
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     III. ГАНКА
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      РАСПРОДАЖА ДЕТЕЙ
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Из Братиславы Ганка попала в южную часть Словакии. Краевое попечительство заботится о вверенных ему детях и отдает их либо в обучение ремеслу, либо в какую-нибудь семью на воспитание. Ремеслу обучаются дети, подходящие по возрасту. На воспитание отдают детей поменьше.

     Намерения очень добрые, прекрасные: забота о брошенных малышах. Но ведь иной раз и самые лучшие намерения по разным причинам оборачиваются злом. Так происходит и в данном случае.

     Об этом сообщают газеты.

     Они пишут:

     
      ЭШЕЛОН В ВРБОВКЕ

      В Врбовке и окрестностях разнесся слух, что прибывает эшелон маленьких невольников. Об этом сообщила местная администрация через глашатаев с барабанами. Приходите, мол, добрые люди, выбирать себе дешевые рабочие руки. Вы возьмете, вам еще и заплатят, оказав вдобавок и помощь во время этого ужасного кризиса. Товар — в возрасте от двух-трех месяцев. В придачу 100–300 крон. Бедным вдовам и неимущим женщинам, когда они просили о пособии для своих детей, голодных и иссохших от туберкулеза, советовали: «Сходите, и вы убедитесь, что поступили правильно».

     

     Подъехал и остановился автобус. Из него вышли две медицинские сестры. В общинном доме шумно. Милые, красивые детишки, похожие на игрушки в витрине, жмурятся, плачут, сосут кулачки. Детям все кажется удивительным. Они не понимают, что тут происходит. А вокруг толпятся богатые крестьяне. Искатели наживы. Женщины. И даже цыганки пришли. Все начинают выбирать себе детей.

     — Эй, сколько лет мальчику, что вон там плачет?

     — Ему, дядюшка, по этим документам шесть лет. Здоровый, сильный мальчишка.

     — Вот и ладно! Мне сильный и нужен. Хорошо с гусями справится. Пахать его подучу, погонять волов станет.

     — Эту девочку беру я.

     — Ей пять месяцев. Будете получать за нее по сто крон ежемесячно.

     — Знаю, знаю. Иначе я ее и взять не смогу. У меня своих трое голодных ртов…

     Вот так все и идет чин чином. Цыганка, грязная, оборванная, получает трехмесячного младенца. И так всякий получит, кто только пожелает. Шестилетний мальчик привыкнет. Крестьянин поможет ему привыкнуть тычками и ореховым прутом. Пятимесячная девочка с трудом привыкнет к картофельной каше и снятому молоку (да и то лишь по воскресеньям). А вот тот трехмесячный малыш задохнется в сарае от дыма и вони. Когда он задохнется, цыганка заявит куда следует и получит другого ребенка. Вдова, которой не под силу прокормить пятерых голодных детей, приводит их сюда в надежде, что им будет лучше. Но, увидев этот невольничий рынок, заплачет, подхватит на плечи свою ношу и, обнимая детей, побежит отсюда, словно безумная…

     Гана попала к хозяину Риго в поселок Бетьо. Хозяин выбрал ее потому, что Ганка здоровая девочка, а ему нужна скотница — ходить за его домашним скотом. Плохо ли заполучить бесплатную батрачку! И даже еще приплачивать станут по нескольку крон ежемесячно. Да, эти господа хорошо, очень умно придумали…

     — Не бойся, милая, тебе у нас будет хорошо! У меня лошади, коровы, свиньи — есть о ком заботиться. И жить станешь со скотинкой. Там тебе будет тепло. Как доберемся до дому, я тебе постель сооружу в хлеву над стойлом. Честное слово, как принцесса спать там будешь…
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      В ПОСЕЛКЕ
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Поселок Бетьо находится у венгерской границы, на реке Ипель. Неподалеку от деревни Ковачевки. На юге Модрокаменного округа, которому, волей судьбы, не досталось ни единого метра железных дорог. Путешествуют здесь или пешком, или на телегах, а по шоссе — в автобусе. Если надо добраться до ближайшей станции к поезду, придется вам преодолеть пятьдесят — шестьдесят километров. От поселка Бетьо до Лученца километров шестьдесят наберется. Местность ровная, плодородная. Здесь выращивают виноград, сахарную свеклу и пшеницу. По краям грязных дорог посажены акации. Весной они превращаются в огромные букеты, от которых по всей округе разносится приятный аромат. А когда, после проливных дождей, Ипель выходит из берегов, вся округа становится необозримым озером, и тогда нет края сказочнее! Вы смотрите вдаль — и перед вами бесконечная водная гладь, по которой изредка пробегает рябь. Только кое-где одинокий тополь, торчащий из воды, как воткнутый прут, задержит на себе ваш взгляд. На тополях гнездятся аисты. Они носятся над водой, нетерпеливо выжидая, когда она спадет, чтобы можно было полакомиться лягушками. Вот когда начинается суматоха! Воздух оглашается громким кваканьем, а аисты, словно принцы, вышагивают по болотцам.

     Ганка все это видит из оконца в хлеву Риго, и ей становится так тоскливо. Где же чудесные вершины величественных Татр? И татранские журчащие ручейки? Где ароматная хвоя? И птичий хор? Где испуганная лань? Где белочка, присевшая на задние лапки? Откуда выбегут Ганкины братья? Некому приласкать ее вместо мамы!

     «Му-му-му-у-му!» — откликается лишь Роганя у желоба с водой.

     «Хр-хр-хрю!» — хрюкают в хлеву поросята.

     «И-го-го!» — ржет Пейко, словно смеясь над грустью Ганки.

     Но Ганка любит животных. Отойдет от окошечка и прямо к Рогане. Обняв коровью шею, прижмется горячей головкой к огромной рогатой голове. И Роганя словно понимает горе девочки. Поглядит на Ганку мудрыми глазами, а если у Ганки брызнут горькие слезы, лизнет лицо девочки, словно стараясь вытереть их и облегчить ее страдания.

     Да, Ганке и в самом деле очень плохо на чужбине в этом суровом мире! Для нее у хозяина Риго не находится ни одного ласкового слова, ни капельки родительского тепла. Здесь с ней обращаются, словно она не человек. Хозяин только приказывает, с хозяйкой вообще и слова не скажешь — она знает только венгерский язык. Акош, единственный сын Риго, смотрит на «скотницу» свысока и дразнит ее, показывая ей язык.

     И правда, тоскливо в новой, незнакомой обстановке, где не видит десятилетняя девчушка ни ласки, ни сочувствия. Она затеряна, брошена. Никто не спросит, как спалось ей на жестком ложе, никому нет дела, нравится ли ей суп с красным перцем, паприкой. Риго считает, что такой бездомной девчонке много не надо: немножко еды, кров, то есть крыша хлева над головой, и вдоволь работы с утра до ночи. А что Ганка еще ребенок, слабая, хрупкая девочка, которой нужна ласка и забота, — хозяева не понимают… Зачем улыбка этой замарашке? Зачем хоть изредка приласкать? Кому охота с ней нянчиться? А вымыть ее? Выкупать? Причесать? Выстирать и зачинить ее платье? Так ведь Риго брали в дом девочку не затем, чтобы возиться с ней, — им просто нужна была бесплатная батрачка, и, взяв ее, они выгадывают ежемесячно несколько крон! А для развлечения есть у них прелестный Акошка. Это их дорогой единственный сынок-баловень. Только ему они отдают всю свою любовь. Они подчиняют его капризам интересы всего дома.

     — Эй ты, послушай, подметай-ка в хлеву как следует, не то я выдеру твои вшивые вихры! Между стойлами полно навозу! У лошадей в стойлах сырость. В колодах заячий помет!.. Смотри, как бы я не задал тебе трепку!

     И снова остается Ганка одна в большом хлеву. Заходят к Ганке лишь тогда, когда надо дать ей работу или убедиться, что она занята делом. В награду ей достается немного еды и грубая брань. И вправду ей попадает больше оплеух, чем похлебки из паприки. Старается она, старается, а за свой труд не видит никакой благодарности. И как она ни старайся, словно хлопотливая пчелка, хозяин Риго вечно ворчит и бранится. Кажется, никто на свете ему не угодит.

     Но Ганка сносит все молча и работает не покладая рук. Приносит корм из сарая, из колодца во дворе тащит в ведрах воду, вывозит из хлева за гумно навоз в тачке. Она кормит, поит и чистит скотину. Такая работа здоровому парню впору. Работа тяжелая, небезопасная. Но больше всего Ганка боится, когда приходится ей чистить лошадей, ухаживать за ними. Лошади злые, с норовом. Напрасно разговаривает Ганка с ними, напрасно поглаживает. Пейко только ржет, словно смеется над ней, а Шарга безжалостно скалит свои длинные зубы. Однажды он даже ухватил Ганку за юбку и поднял в воздух. К счастью, юбчонка порвалась и осталась в зубах у Шарги. А Ганка упала под колоду. Шарга просто вытряхнул ее из юбки и потом еще долго размахивал юбкой. Но девочке было совсем не до смеха. Полуголая Ганка тоскливо стояла, ожидая, когда лошади это надоест. Наконец, Шарга отшвырнул юбку в сторону, и Ганка схватила ее. Она была рада-радешенька, и только одно ее огорчило — на старенькой юбке появились новые дыры.

     Но не все животные так плохо относятся к Ганке. Стоит ей выйти за порог хлева, как коровы уже беспокойно озираются и тоскливо мычат. А когда она к ним подходит, они радуются, стараются уступить ей дорогу, приблизиться к девочке, не причинив ей вреда. Это настоящие подружки Ганки. Если она тоскует — грустят и коровы. Заплачет она — и у коров слезы на глазах. Значит, Ганка все-таки может кому-то пожаловаться на свои горести и невзгоды!

     И теленок Роганы хорошо относится к Ганке. Ему всего две недели, он живет в уголке хлева за перегородкой. Там он порой устраивает настоящий цирк, выкидывает всякие коленца. Ганка с самого начала стала звать его Рыжко. Отличный паренек этот Рыжко! Нисколько не глупее других телят его возраста. С Ганкой он в дружбе. Каждый день теленок показывает ей, чему новому научился. Больше всего он любит, задрав хвостик, взбрыкивать задними ногами. Но при этом ему иногда и достается. Всякий раз он стукается головой об стену. И пребольно! Тогда, о бедняга, жмурится. Иной раз ему настолько больно, что на глазах у него слезы выступают. Но если Ганка его погладит, похлопает и похвалит, всякую боль как рукой снимает. И Рыжко делается еще резвее.

     Любят Ганку даже длинноухие кролики. Прыгают за ней по хлеву, будто ласковые собачонки. А когда Ганка позовет их, ее окружает целая стайка ушастиков. Потом они садятся на задние лапки и берут корм прямо из рук Ганки.

     И еще голуби. Нельзя забыть об их стае. Они летают над крышами, а если Ганка выйдет во двор, так некоторые голуби даже садятся ей на плечи. Голубятня находится под водостоком хлева. Там гнезда, где голуби выкармливают птенцов. Ганке нравится, как воркуют голуби. Когда вечер спускается над Ганкиной постелью в хлеву, голуби воркуют колыбельную. А утром они ее ласково будят вместо мамы, и так приятно звучат их голоса:

     «Гру-гру, гу-у, гу-у».

     Ганичка, милая, не тоскуй! Не сердись на своих хозяев и на злую лошадь. Ведь все остальные тебя любят. Коровы и телята, кролики и голуби, поросята, куры, гуси, собаки, кошка… Не тоскуй же, Ганичка! Не плачь!
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      ПРИЕЗД УЧИТЕЛЯ
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— Значит, школа у нас все-таки будет! Я получил сегодня из школьной инспекции письмо. Нас извещают, что школа открывается. И учителя уже назначили. Какого-то Штефана Гронкина.

     Так рассказывает пограничник Матей Майда своему другу Франтишеку Новаку. Они возвращаются с обхода границы. В поселке Бетьо находится пограничный пост, который должен охранять участок чехословацкой границы от Пештянского моста по Ковачевский. Граница проходит здесь по речке Ипель.

     — Вот хорошо-то! Отличное дело, что нам наконец школу разрешили! Мало, что ли, я из-за этой школы побегал! Однако, ты подумай, где мы ее разместим, пока отпустят необходимую сумму на постройку школьного здания? А где учителя поселят? Ты сам не хуже моего знаешь, как плохо здесь обстоит с жильем. Мы и сами-то со своими семьями живем в тесных каморках у здешних жителей.

     — И об этом уже подумали! Ведь прежде чем открыть школу, мы должны были сообщить, где временно будут учиться дети. У колесника Перчино. У него две комнаты. И он обещал за хорошую плату сдать одну из них.

     — А учитель как?

     — Учитель может устроиться и в сенцах, через которые входят в классную комнату.

     — Значит, у тебя уже все готово?

     — Все. Не знаю только, как учитель сюда доберется через это болотище. До Модрого Камня на автобусе. А дальше?

     — Я слыхал, что нынче автобус доходит до самых Желовец. Будто бы дорогу подремонтировали. Ну, а от Желовец всего каких-то шестнадцать километров, не больше. На хороших лошадях, хоть и будут они по брюхо проваливаться, доехать можно.

     — Не знаю… не знаю… — озабоченно рассуждает Майда, окидывая взглядом пустынные равнины, где летом шумят колосья дозревающей пшеницы.

     * * *

     На следующий день один из желовецких возчиков погоняет лошадей по проселочной дороге к Бетьо. В телеге сидит учитель Гронкин со своим чемоданом. Возчик проклинает все на свете и всех учителей, когда колеса проваливаются по ступицу в липкую грязь. Соблазнился он хорошей платой, сейчас предпочел бы вывалить учителя с его чемоданом прямо в лужу и повернуть домой. Гронкин, должно быть, уже боится, что тем дело и кончится. Ну, нет! Вы ведь не знаете желовецких возчиков! Ведь такого возчика засмеют, если он сбросит груз на полдороге, если его «котята» завязли в грязи по уши и не смогли дотянуть до места.

     И вот шагают лошадки потихоньку, шагают себе, пока не дошагают до первых домиков хутора. Тут возчик останавливается и спрашивает учителя:

     — Ну, куда же вас подвезти?

     — Право, не знаю. У меня тут знакомых никого. Может, в эти домики заглянуть…

     — Что же, вы думаете, у меня есть время вас дожидаться! — И возчик в сердцах уже снимает чемодан Гронкина и ставит прямо в грязь посреди дороги.

     — Ради бога! Неужели вы меня так тут и бросите?

     — Я вас до Бетьо довез, сделал, как мы договорились. Извольте расплатиться.

     Учитель платит сто двадцать крон. Вернет ли кто-нибудь ему эти деньги? И когда? Он слезает с телеги. И вправду, ступить некуда. Гоп! И учитель стоит по щиколотку в грязи. Ботинки полны грязной воды. Он хочет шагнуть, чтобы высвободить ноги из вязкой грязи. Но вот беда! Ноги погружаются еще глубже. Он увяз уже почти по колено.

     — Вот что, братец! В наши края ездить в лакированных ботиночках нельзя. В них вы можете прогуливаться где-нибудь по городу. А здесь носят сапоги повыше.

     И бедный учитель беспомощно выслушивает поучения. Потом смотрит на лачуги. Перед ними уже выстроились их обитатели, с удивлением рассматривая нового гостя в поселке. А тот стоит в лакированных ботинках, расставив ноги в грязи на дороге. И вид у него — смешнее не придумаешь! Да еще этот чемодан!

     — Прошу покорнейше! Я приехал сюда учителем, не посоветуете ли, где можно приютиться?

     Ему отвечают по-венгерски:

     — Ничего не понимаем.

     На этом конце поселка живут одни венгры. Вот и садится учитель на свой чемодан и в отчаянии ждет на дороге решения своей судьбы.

     * * *

     — Эй, ребята! Учитель приехал, бегите его встречать!

     Мелюзга бежит. С верхнего конца поселка и из самых отдаленных глиняных лачужек выбегают чумазые мальчишки и девчонки. Ну и зрелище! Учитель на чемодане, а вокруг пятнадцать — двадцать глазеющих на него ребят. Они разглядывают учителя, словно смешную новую игрушку. Но вскоре приходят и взрослые, и Гронкина освобождают из плена. Его встречают пограничники и ведут в помещение будущей школы.

     Через несколько дней в школе начинаются занятия. Но до сих пор еще нет мебели и нет учебных пособий. А эти ученики! Они приходят и из отдаленных усадеб. В общем, набралось тридцать четыре человека. Но большинство детей до сих пор совсем не посещало школу. Ближайшие школы находятся лишь в Ковачевицах и Челарах. А это несколько добрых километров. Те же, кто туда ходил, до сих пор учились только по-венгерски, потому что в округе были только венгерские школы.

     Но вскоре все кое-как налаживается. Школа начинает походить на школу. Идет уже настоящее обучение. Толпа грязных ребятишек стала нормальным классом. Среди них мы видим Ганку. Хотя хозяину Риго и не хотелось отдавать ее учиться, решительно вмешался учитель. Если она школьного возраста, должна учиться! Вот так Ганка каждый день несколько часов стала проводить в школе, а не в хлеву. В классе ей было по-настоящему хорошо.

     Ганка охотно учится. Она прямо на лету усваивает азбуку и прочие предметы. Но больше всего любит Ганка географию. Картина, которую учитель называет географической картой и где изображена вся Словакия, страшно нравится Ганке. Просто лист бумаги, который учитель складывает и прячет в карман, — а нарисован там огромный мир! И Высокие Татры есть! Ганка уже видела эти маленькие темные пятнышки, на которых написано: Кривань, Герлах, Ломницкий пик. Это ее родина!

     — Ты из-под Татр? Ну, а знаешь, как одной туда проехать? Иди к карте и покажи нам, где бы ты ехала!

     Ганка, правда, еще не знает этого, но учитель так подробно описывает дорогу, что и слепой бы дошел. Учитель тоже родом из-под Татр.

     И Ганка запоминает каждое слово. Запоминает, как деревни называются, через которые она прошла бы пешком до Лученца, а потом ехала бы на поезде через Врутки на Штрбу и Попрад… Родина! Мама!.. Родной дом!..
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      ТОСКА ПО РОДИНЕ
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И вот у Ганки уже не выходит из головы путь домой, который она знает по карте. А что, если она эту дорогу одолеет? Весной, когда подсохнет… Когда зазеленеют татранские луга и запоют птицы… Когда вернутся чудесные дни и сказочные вечера. Когда у озерка…

     Мама моя! Увижу ли я еще вас? Где вы? Где вы приютились? Где вы проводите сырые зимние дни и холодные ночи? Где вы хоть согреться можете? Не голодны ли вы? И что поделывает моя сестренка? Что делают братишки? Как живется Палько у богачей и что с Мишо в Братиславе? Как хорошо, что я скоро научусь писать! Я стану писать вам длинные-предлинные письма… Нет, нет. Не буду я писать, лучше сама вас проведаю. Вернусь к вам! Туда, к милому озеру. В уютный сарай… Как нам хорошо в нем жилось!

     И куда ни пойдет Ганка, всюду она думает только о том, как вернуться под Татры. За работой она все время думает о родных местах. Все ее мечты — о близких. Иной раз она так задумается, что ничего и вокруг себя не видит. Не видит, не слышит, не чувствует. Она не замечает, как сырые дни чередуются с холодными ночами. Не следит за событиями. Не обращает внимания на окружающих ее злых людей. И только когда хозяин Риго прикрикнет, она приходит в себя.

     — Эй ты, девчонка! Почему словно привидение тащишься? Задумалась и не видишь, что делаешь? Лучше бы кое-чему поучилась. Хоть коров доить! Давно уже за это взяться пора. Когда Рысуля отелится, у хозяйки рук на все не хватит! А мы со дня на день ждем отела. Да — чтобы не забыть! — за коровой будешь ты приглядывать. Ночами не дрыхни как сурок, а смотри за ней в оба. А как заметишь что-нибудь такое, сразу и меня буди! Берегись, если поленишься и несчастье из-за этого какое-нибудь будет. При отеле часто это бывает. Если зазеваться, так корова может и скинуть теленка. И потому следи! Плохо твоей шкуре придется! Спущу, как со старой собаки!

     Наконец-то смолкли эти сердитые слова. Почему же хозяин всегда так груб с Ганкой? И дети, которые вместе с ней учатся в школе, зовут ее не иначе как «скотницей», будто не знают, что по-настоящему ее зовут Ганка Ченкова. По дороге в школу насмехаются всегда. Это Акош их подбивает. А нет ведь у них причины смеяться над ее бедностью. Сами-то они тоже ведь из неимущих. Их отцы были слугами и батраками у здешних венгерских помещиков, пока поместья не поделили на мелкие участки.

     Но сейчас бывшие слуги и батраки впали в еще большую нищету, чем прежде. Наделы в поле получили те, у кого денежки и прежде водились. А таких мало было. Остальную землю распродали словацким переселенцам. И, значит, большинство детей, которые смеются над Ганкой, точно такие же бедняки и терпят нужду, как и она. Право, у многих подчас и корки сухой нет, чтобы утолить голод.

     И живут они бедно, тоже как Ганка. На хуторах и в деревушках здесь никто не считает зазорным спать в хлеву. Здесь естественно, что батрак спит вместе со скотиной. Дома строят небольшие. Маленькие мазанки в одну комнатку, в которой и пола-то нет, и такие низкие, что высокий человек в них до потолка головой достает. Окошечки в этих комнатах можно закрыть двумя ладонями. Летом здесь спят на сеновалах, в сене, а зимой, если нет места в комнате, спят в хлеву, на соломе. «Бедность чести не отнимет!»

     Но Ганка понимает, что зачинщик всех насмешек — восьмилетний Акош. Избалованный, злобный мальчишка! Родители дают ему полную волю. Даже еще и посмеются, если он сделает какую-нибудь гадость. Не накажут его, если он обругает хромоногую старую тетку, которая ходит с палкой; не одернут, когда он стегает домашний скот ременной плеткой.

     Но однажды за это он крепко поплатился. Вошел он как-то в хлев и принялся всех хлестать. Хлестнул Роганю так, что она вся передернулась и замычала от боли. Хлестнул и Шаргу. Но Шарга был не такой покорный, как корова. Он злобно оскалил зубы и, увидев, что обидчик стоит сзади и зубами его не достанешь, лягнул. Мальчишка вскрикнул и упал посреди хлева. Ухватился левой рукой за правое плечо, заревел благим матом и стал звать отца и мать. Конь угодил копытом прямо в правое плечо Акоша, к счастью, не по голове, иначе мальчишка поплатился бы жизнью. Ушиб от сильного удара с трудом зажил. Целых две недели ходил Акош перевязанный.

     Только и этот случай его ничему не научил. Акош и выздороветь не успел, как снова взялся за свои проделки.

     — Акош! Иди сюда, сынок. Я надену на тебя праздничный костюмчик, пойдем в гости к дедушке и бабушке. У деда сегодня день рождения. Поздравим старика.

     Только мать переодела Акоша, а он марш прямиком в хлев. Очень уж захотелось перед Ганкой покрасоваться в праздничном костюме.

     — Гляди, скотница! Идет мне? А? Может, и тебе хочется так нарядиться и пойти в гости?

     Ганка на него никакого внимания. Хоть бы словечко проронила. И это мальчишку злит. Он быстро соображает, как вывести Ганку из себя. Ага, придумал! Не выпустить ли из-за загородки этого резвого бычка? Пусть скотница побьется, пока загонит его на место. А если бычок убежит из хлева, вот ловко-то получится!

     И он подходит к загородке и открывает дверцу. Рыжко, разумеется, только этого и ждал! Он стремглав выскакивает в хлев и радостно скачет вокруг Акоша. Он вскидывает головой, брыкается задними ногами. Из-под копыт во все стороны летит навоз и попадает прямо в лицо Акоша. Мальчик защищается, размахивая руками, но это только подзадоривает теленка. Бычок не понимает, почему Акош размахивает руками. Ему кажется, что Акош приглашает его бороться. Бычок разбежался и — бац! — прямо головой в живот. От боли Акош даже закричать не в силах. Он согнулся пополам, прижимая ладони к животу. А бычку только этого и надо. Ему кажется, что Акош подставляет голову, как телята во время драки. И бычок, разбежавшись, снова — раз! — Акоша по голове. Пошатнувшись, мальчишка хлопается прямо в большую коровью лепешку! Он бухается в нее в своем новом костюмчике прямо как в кресло! И тут начинается избиение врага. Рыжко скачет, поддает головой, брыкается, резвится, обрадованный своей победой. Акош сидит в навозе и корчится от боли. Не будь здесь Ганки, которая наконец загоняет разыгравшегося бычка в его закуток, Акош был бы уже растоптан бычком. Но на мальчика и так страшно смотреть. Руки, лицо, костюм — все покрыто коровьим навозом. Им залеплены и рот, и уши, и глаза. Акош корчится от боли, а Ганка не знает, как ему поскорее помочь. Так эта «скотница» и вправду выручает хозяйского мальчишку из беды!

     * * *

     Вот уже две недели прошло, как хозяин Риго приказал Ганке следить за Рысулей. Ганка день и ночь не спускает глаз с коровы, ожидая нового обитателя хлева. Но тому, как видно, не очень хочется появиться на белый свет. Значит, скорее всего, это будет бычок.

     Ганка теряет уже последние силы. Весь день она работает не покладая рук, спит по ночам только урывками. Она то и дело просыпается и спрыгивает со своей постели, чтобы поглядеть на Рысулю. Но сегодня с коровой явно что-то происходит. Ганка должна быть начеку. Нельзя засыпать, хотя глаза у девочки слипаются на ходу. И голова болит от бессонных ночей! Никаких сил не осталось! Она еле волочит ноги.

     — Рысулька моя золотая, не мучь меня, принеси ты скорей этого теленка.

     И Рысуля словно бы понимает ее. Она сочувственно глядит на Ганку, как бы обещая, что все скоро кончится. Очень скоро… Ганка обнимает ее за шею. Садится на колоду. Голова опускается, и Ганка засыпает. Корова лижет ей лицо, руки, волосы, ноги… Ганке кажется, что ее ласкает добрая мама. Ах, как это приятно! Ганка блаженно улыбается во сне… Поздняя ночь…

     * * *

     — Эй, ты! Тебя и гром, не разбудит, не то что корова, которая телится! Храпишь тут вовсю! Не зайди я сюда, невесть что было бы!

     Ганка просыпается. Сперва она не может понять, в чем дело. Глядит, глядит во все глаза — где же мама? А потом видит, что возле нее стоит Риго с фонарем в руках. Рысуля корчится от боли. И вот на свет появляется прекрасный серый бычок. Мать облизывает его, умывает, и ее сын уже стоит на ножках. Все счастливо обошлось. Риго доволен. Он делает все необходимое и уходит.

     — Ну, все в порядке. Можешь лечь…

     А Ганка дрожит. Глухая полночь. Она зевает, хочется спать. На койке холодно. Ганка укладывается в ясли. Коровы согревают ее своим теплым дыханием…

     И во сне Ганка блуждает по татранским тропинкам…
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      ПИСЬМО ОТ БРАТА
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Ганка одна из самых прилежных учениц в классе. Не прошло и трех месяцев, а она уже прекрасно читает. Учитель за это ее любит. Он дает ей книги для чтения, хотя у Ганки на это почти нет времени. И она пользуется здесь всякой свободной минуткой. В перемену, пока ее товарищи заняты играми, Ганка усердно читает. В последний раз учитель дал ей «Бруно» — прекрасную книгу чешской писательницы Марии Майеровой. Там говорится о судьбе мальчика, несколько напоминающей участь самой Ганки.

     Бруно — это мальчик-иностранец. Родители отдали его на воспитание в чешскую деревню, чтобы он научился чешскому языку. Мальчик оказывается в чужой, неведомой среде. Он не понимает тамошних людей, а они его. Чешские деревенские мальчики смеются над Бруно, дают ему всяческие обидные прозвища. Они всей оравой преследуют чужака. Бруно с трудом переносит унижения. И когда уже не в силах стерпеть несправедливость и унижения, решает бежать на родину.

     Эту часть книги Ганка читает с особым интересом. Она внимательно следит за затеей Бруно: ведь и она хочет убежать. Тогда она станет похожей на Бруно, но постарается не повторять его ошибок, какие он допустил при своем бегстве. Да, убежать! Она не станет больше сносить несправедливости! Близится весна. Дороги подсыхают. Пробивается травка. И птицы поют…

     * * *

     Нужны сильные пальцы, чтобы доить корову. Тяжелая это работа. Ганка к ней привыкает с трудом. Все время болят большие и указательные пальцы на руках. На них настоящие мозоли.

     Вот и сейчас Ганка доит. Она сидит на низенькой скамейке рядом с коровой, поставив между коленями подойник. Тянет за соски, и молоко брызжет в него. Уже полподойника полно пенящегося молока, когда вдруг кто-то входит в хлев.

     — Это ты, Ганка Ченкова? Я принес тебе письмо.

     — От кого?

     — Не знаю. Вчера я на почте был в Врбовке, и мне его там дали.

     С этими словами пограничник протягивает Ганке письмо и уходит.

     «Письмо? Кто же его написал? — удивляется Ганка, разрывая конверт. — И как скорей его прочитать? Нельзя же оставить корову, не подоив ее. Что, если хозяин войдет? Положу-ка я лучше письмо на колени и буду доить и читать!»

     И Ганка доит и читает:

     
Милая моя сестренка, ты наверно удивишься, когда получишь это письмо! Откуда я узнал твой адрес? Я был в канцелярии попечительства над молодежью, и там мне его сказали. Правда, долго я ломал голову, пока догадался, как узнать о тебе и об остальных. Маме я уже давно написал два письма, но ответа не получил. Думаю, что не дошли мои письма. Хоть бы ты это письмо получила. Я знаю, что ты не умеешь ни читать, ни писать («А я уже умею!» — с гордостью думает Ганка), но надеюсь, что найдется добрый человек, который тебе письмо прочитает и не откажется написать несколько слов о тебе. Мне ведь так скучно без вас в этом чужом городе! Много месяцев прошло, а я ничего о вас не знаю! Может, о тебе что-нибудь узнаю. Напиши мне, что с мамой, Эвичкой и Палько и как тебе живется.

     У меня всякое бывает. Невзгод здесь в сто раз больше, чем было у нашей доброй мамы. И работаю я словно батрак. Я и за прислугу и за санитара. Но санитар я плохой, потому что как раз в понедельник похоронил одну из своих пациенток. Умерла моя хозяйка. Всю зиму она лежала и кашляла кровью. Лекарь, которого хозяин вызвал к умирающей, пришел в ужас. Спасти больную было уже невозможно. И она тут же скончалась. После похорон врач осмотрел всех, кто тут жил. И выяснил, что у всех нас больные легкие. И у хозяина, и у его детей, и у меня. Мы должны, мол, поехать лечиться в Татры. Красный Крест об этом позаботится. Я и хозяйские дети поедем в детский санаторий, что в Нижнем Смоковце. Я очень обрадовался. Даже моя болезнь меня не пугает. Лишь бы домой поехать! Снова туда, к нашей маме! И снова в лес! Право, там куда лучше, чем в Братиславе, хоть и в Братиславе хорошего много.

     Может, и ты приедешь? Приезжай, попытайся, а если тебя не отпустят, уйди! Приезжай, будем опять по грибы ходить и гоняться за белками! Приезжай, опять у озера будет так хорошо!

     Итак, до свидания!

     Сердечный привет от твоего брата Мишо.

     
И Ганка забывает, что у нее между коленями подойник и что она доит корову. Не помня себя, она сжимает соски, которые у Рысули очень болезненны. Ганке хочется воскликнуть: «Домой! Домой!», а корова в это время от боли дергается, и полный подойник катится по земле. Парное молоко течет прямо в навозную жижу. Ганка глядит на все это, ничего не понимая, а потом вся дрожит от ужаса.

     — Что же я натворила! Хозяин меня изобьет! Ой! Нет, нет! Я убегу отсюда, убегу! Здесь меня только бранят ни за что ни про что. Бежать скорей отсюда! Здесь мне так плохо… Бежать от этих злых людей, пока они не узнали, что я натворила!.. Бежать! Бежать!..
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     IV. ПАЛЬКО
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      ПРИВОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
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А теперь навестим Палько. Мы уже знаем, где его искать. Это не мрачная трущоба братиславского еврейского квартала, где мы встретились с Мишо, не темный хлев южнословацкого поселка, где мы столкнулись с горестями Ганки. Палько живет в красивом доме, в уютном городке под Высокими Татрами.

     Если нажать у ворот маленькую белую кнопку, в доме послышится электрический звонок, и на пороге появится бойкая девушка. Она подбежит и откроет калитку.

     — Что вам угодно? — спросит она.

     — Нам бы хотелось навестить маленького Палько Ченко. Мы уже были в Братиславе у его брата, у сестры на венгерской границе. Теперь мы хотим знать, как живется Палько.

     — Пожалуйте! — отвечает девушка и ведет нас в дом.

     Честное слово, тебе, дружок Палько, выпал лучший жребий, чем твоим сестрам и брату! Посмотрите только, какой важный барин из него получился! На Палько прекрасный, отлично выглаженный костюмчик, а в туфли вы можете поглядеться, словно в зеркало! Волосы подстрижены ежиком, на шее — шелковая ленточка, на пальчике — золотое колечко. Он умытый, чистенький и даже надушенный — от него пахнет фиалкой. Право, и не узнать Палько, если бы он не улыбнулся нам своей милой улыбкой.

     — Ну, как ты живешь, Палько?

     — Холосо, — отвечает он и ведет нас из передней в комнаты.

     Мы проходим через гостиные, столовую, спальни. Какая роскошь, какое богатство! Персидские ковры, мебель красного дерева, картины в золоченых рамах. Каждая комната окрашена в другой цвет, каждая по-другому обставлена. Статуэтки, салфеточки, подушки, оленьи рога, чучела птиц, тяжелые занавеси, вазы, картинки, сувениры и бесконечное множество других безделушек. На стенах зеркала и большие портреты. Словно в музее. Но все вместе довольно безвкусно. Конечно, тут не всякому человеку понравится, но всех ошеломит эта роскошь и богатство. Не всякого порадует такой бьющий в глаза хлам, но всех может поразить факт, что эти бесполезные вещи стоят огромных денег…

     Как в сказочном заколдованном замке, комнат двенадцать, а может, и больше прошли мы, прежде чем Палько привел нас в свою комнату. Да, да, и у Палько есть своя комната, где малыш принимает своих гостей, и есть еще отдельная спальня. Он усаживает нас и открывает большой дубовый шкаф, показывая свои игрушки.

     Первым делом Палько достает красивую деревянную лошадку с кожаным седлом. Его самая любимая игрушка. Лошадь зовут Факом. Палько берет ее за узду, вдевает ногу в стремя, садится верхом и уже кричит:

     — Но, лошадка, до Плешова, но, но!..

     Потом гудит автомобиль и с треском мчится от одной стены до другой, свистит паровоз и несется кругами по рельсам, маршируют оловянные солдатики, и прыгают резиновые мячи. Наконец Палько строит из кубиков фабрику, точно такую, как у его «папы».

     — Да, хорошо тут у тебя! А ты вспоминаешь своих сестер и брата?

     Палько пожимает плечами.

     — А маму свою ты не забыл?

     — Она меня навещала. Плакала.

     В комнату входит служанка:

     — Палько, давай переоденемся. В столовой уже накрыто. Будем обедать.

     Попрощаемся и расстанемся с Палько, чтобы он мог пообедать. Мысленно пройдемся еще раз по анфиладе роскошных комнат, в которых живут трое: фабрикант, его жена и Палько. Для трех человек двенадцать, если не больше, комнат! Мишо, а где ты живешь со своим хозяином и его семьей? Ганка, где ты спишь? Дети, где нашла себе приют мать с вашей младшей сестренкой?

     В столовой все готово: закуска, суп, гарниры, жаркое, пирожки, фрукты, вино. Образцовая сервировка на троих: для фабриканта, его супруги и Палько.

     Палько, ты позабыл свою мать и брата с сестрами. Почему? Почему не могут забыть тебя Мишо и Ганка?

     Гм… В богатстве нужда легко забывается…
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     [image: after_title]

На юге Словакии, может быть, сейчас слякоть, на улицах Братиславы — морозная пыль, но татранская зима никогда не обойдется без снега. На высоких горах снег идет с ранней осени до поздней весны. В то время, как жители южных областей Словакии зимой горюют, увидев даже отдельные снежинки, под Татрами непроезжие сугробы заносят железнодорожные пути.

     Обширные склоны, высокие вершины, глубокие долины похожи на огромную рельефную карту, вылепленную из белейшего творога. Вдобавок и деревья в лесах, зеленевших и черневших в летнюю пору, засыпаны теперь толстыми белыми, словно бумага, пластами снега. Звенит чистый воздух, и сердца лыжников тоскуют по заснеженным склонам гор.

     — Поехали, поехали! Гей, гоп!

     Фабрикант с женой и Палько — на татранском Гребенке. Они поднялись сюда из Смоковца по канатной дороге. На них лыжные костюмы, на ногах лыжи. Фабрикант и его жена очень любят кататься. Здоровый спорт, и веселый при этом!

     Посмотрите на Палько, как он сейчас перевернулся! И не ушибся. В снегу падаешь, как на перину — совсем не больно. Снег мягкий, сыпучий. Палько не холодно. У него хорошие теплые рукавички, костюм греет, как печка. Правда, на лыжах ходит он еще плохо, но падает просто мастерски! Нет здесь лыжника, который упал бы столько раз, как он. Но и это тоже искусство! «Эка невидаль — вниз скатиться на лыжах! Это всякий сумеет, — подумал Палько, — а вот попробуйте скатиться на спине, как я!»

     И в самом деле Палько скользит больше на спине, чем на лыжах. Что за беда, он еще научится и на лыжах кататься! Лыжи у него хорошие, ремни в порядке, палки тоже. А это самое главное. Остальное придет само собой. Мы уверены, что дней через десять, глядя, как гордо он карабкается вверх на лыжах, смеяться нам не придется, а пока лыжи позорно едут на нем с горки. Он еще будет скатываться вниз, словно чертенок на ведьме!

     И фабрикант об этом позаботится. Он очень любит играть, если есть время, с Палько, учить его ходьбе на лыжах. Когда у мальчика ничего не получается и он летит кубарем, у фабриканта от смеха даже живот пляшет.

     — А Гребенок неподходящее место для таких лыжников, как мы, — говорит фабрикант. — Боюсь, как бы с мальчиком несчастья какого не было. Спустимся к Смоковцу, а оттуда прогуляемся по дороге Свободы к Ломнице. Горы там пониже и не такие крутые. А потом из Ломницы мы можем доехать до дому на поезде.

     — Хорошо, — соглашается фабрикантша. — И у меня здесь голова кружится, но сначала зайдем в отель пообедать.

     Палько предпочел бы остаться. Очень ему нравятся эти высокие горы. С них видно все далеко-далеко. Вокруг скалистые утесы, ниже леса, занесенные снегом, а вдали, в Спишской и Липтовской котловинах, рассыпаны городки и деревни. У подножия гор пыхтит поезд, такой смешной среди бесконечных снегов, он ползет по белому полотну, будто черный червячок.

     — Иди, Палько, не отставай!

     — Опять ты его Палько называешь. Ведь я говорила тебе, что не надо его так звать. Это звучит грубо, простонародно: «Палько, Палько!..» Фи, — сердится фабрикантша.

     — А как же его называть?

     — Палик, Пали.

     — Но ведь это по-венгерски!

     — Неважно, раз так красивее! А не нравится тебе, будем звать его Пачко…

     — Иди, Пачко, иди сюда!

     После хорошего обеда кататься на лыжах лучше, чем натощак. А Палько и вправду наедается до отвала. Вот и сейчас он выходит из отеля, раздувшись от еды — поперек себя шире.

     Он спускается по канатной дороге, а потом едет от Смоковца по хорошей лыжне… И ничего, все получается как надо. По укатанной лыжне Палько несется впереди, фабрикант с женой за ним. Не прошло и часа, а они уже вблизи от Татранской Ломницы.

     Вдруг Палько остановился, как-то изумленно огляделся. Что с ним такое? Почему он стоит? И снова с таким изумлением озирается. Словно узнал что-то, увидел что-то знакомое. Или просто ждет фабриканта и его жену? Тогда почему же он так приглядывается к деревьям и к занесенному снегом ручейку? Почему ему вдруг захотелось идти по нетронутому снегу вдоль ручейка, вьющегося змейкой? И вот Палько уже бредет туда, проваливаясь в снег, идет все дальше и дальше…

     Да, вот здесь летом было небольшое озеро, а сейчас — завеянная снегом ледяная равнина… Там, где сейчас высокий сугроб, была лужайка… И скоро будет все снова, как прежде. Ведь на юге уже началась весна. Там, где живет Ганка, уже пробивается трава и птицы поют… А через несколько недель и здесь то же самое будет. Да, да, высокий сугроб исчезнет. Из-за косогора снова выглянет старый сарай. Сейчас его не видно. Он еще под снегом. Никто там не живет. Все пусто… И Палько стоит и смотрит, словно что-то припоминая. Смотрит во все глаза. И не замечает даже, что сзади стоят его названые родители. Они по следам лыж пошли за Палько тоже поглядеть на место, где жил их приемыш…

     Что же творится в душе Палько? Вспоминает ли он свою мать и брата с сестрами? Не хочется ли ему вернуться обратно в сарай, занесенный снегом? Он поворачивает назад и уходит.

     — Мама, папа, поедем домой…
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      С РАБОЧИМИ
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Лучше всего чувствует себя Палько, когда можно ненадолго покинуть роскошный дом и убежать к рабочим на фабрику «папочки».

     — Здлавствуйте, дядя! Как вы поживаете? — заговаривает он с рабочим у машин.

     — Здравствуй, Палько! А как я живу, скажу тебе, когда ты правильно выговоришь: «На дворе трава, на траве дрова!»

     — На дволе тлава, на тлаве длова!

     — Плохо. Скажи: «р-р-р-р»!

     — Лр-лр-лр…

     — Ну, вот видишь! Понемножку идет дело! Ты хорошенько языком-то действуй! Вот так: рррр…

     — Рррр…

     — Хорошо. Только не забывай об этом! Все время упражняйся! А то станешь шепелявым.

     — А тепель вы скажете, как вам живется?

     — Ну, как всегда: два дня плохо, а на третий и того хуже…

     — А почему вам плохо?

     — Потому что тебе и твоему «папочке» прекрасно…

     Палько очень любит рабочих. Они его друзья-приятели и заменяют ему сверстников. Всякий раз, когда ему позволяют выйти из дома, он бежит к ним. Он подходит к конвейеру и у всякого спрашивает, кто что делает. Рабочие охотно ему отвечают. Они тоже его любят. Они знают, как и откуда попал он к фабриканту. И прозвали его Глупышкой.

     — Дядя в саже, а зачем столько угля в печь блосать? — спрашивает Палько у кочегара.

     — Чтобы огонь был побольше.

     — Лазве вам холодно? Ведь здесь такая жала.

     — Не нам это тепло нужно, — отвечает кочегар, снова открывая круглую железную дверцу печи и бросая в пламя широкой лопатой блестящий черный уголь.

     Из печи пышет таким жаром, что Палько отступает назад, закрыв глаза ладошками. А этот дядя кочегар совсем близко стоит от огня, пока набросает угля в печь. У этого бедняги все лицо опалено. Даже бровей нет! А одежда какая! Черная, будто уголь, и блестит, словно туфельки Палько.

     — Дядя, а у вас эти часы холошо идут?

     — Какие еще часы?

     — Ну вот эти, вы на них глядите сейчас.

     — Да это и не часы вовсе, а манометр.

     — А зачем?

     — Ну вот гляди. Я бросил уголь в печь, большой огонь развел. Над печью котел с водой. Вода в котле кипит, клокочет и в пар превращается. Пар вон выйти хочет, попадает на кулачки, давит на них, и тогда эти кулачки двигаются. С кулачками соединены колеса, а с колесами — через трансмиссии из кожаных ремней — на фабрике все машины соединены. Так конвейер приходит в движение, и рабочие, которые работают на нем, могут товар выделывать.

     — Понимаю, — говорит Палько. — А зачем манометл на котле?

     — Манометр показывает давление пара в котле. С какой силой пар нажимает на кулачки.

     — Понимаю, понимаю, — очень решительно уверяет Палько. Он не хочет, чтобы его считали дурачком.

     Так мальчик постепенно узнает все тайны паровой машины. Узнает, зачем нужны различные ручки, колесики, рычажки и трубочки. Он знает, что нужно повернуть, чтобы пар зашипел: кссс-шшш; где что потянуть, чтобы загудел гудок на фабрике: уууууу…

     И черный кочегар всегда хвалит своего прилежного ученика, гладит загрубевшей рукой по голове. Палько это приятно. Его не тревожит, что от этой руки на щеках остаются черные пятна и запах масла и железа.

     Но фабрикантше это очень не по вкусу, и потому она запрещает своему «любимцу» ходить на фабрику, где столько сажи и золы. Она не понимает, что может нравиться Палько среди этих грязных рабочих. Ведь в гостиных так красиво, чисто и уютно! Почему же мальчику там с ней не сидится?
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      ПРИЧУДЫ И СТРОПТИВОСТЬ
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— Иди сюда, Пачинко, иди, милый! Поиграй со мной! Куплю тебе сапожки, будешь ими топать.

     — А я к дядям на фаблику хочу…

     — Нет, туда ты не пойдешь, опять весь перемажешься! Садись рядом со мной на мягкий диванчик.

     Палько послушно садится, но это ему совсем не по душе. Он ворчит, болтая ногами и постукивая ими по дивану. И глядит сердито, исподлобья.

     — Ну, Пачинко, что ты надулся, словно мышь на крупу! «По стене ползет сверчок — Пачко смотрит как бычок; ползет сверчок по срубу, а наш Пачко надул губы!» — поддразнивает малыша фабрикантша. Но Пачко еле улыбается. — Ну вот, теперь ты пай-мальчик! Дай мне твою головенку, я тебя обниму, и мы будем с тобою играть, как котята!

     Палько подчиняется. Он кладет голову на колени фабрикантши. Малыш не протестует, когда она щиплет его щеки, дергает за нос и играет пальцами на его губах…

     Фабрикантше это очень нравится. Она от всей души заливается веселым смехом. Любит она такие игры — чего только ей в голову не взбредет. Потом она берет руку Палько и варит «кашку». Фабрикантша пальцем водит по ладони Палько, загибает пальчики, приговаривая:

     
      
       Варила мама кашку,

       Этому дала на ложку,

       Этому — в плошку,

       Этому — в тарелку,

       Этому досталась самая безделка,

       А мизинчику не хватило:

                    Ты мал, круп не драл,

                    Дров не рубил,

                    Воды не носил,

                    Вот тебе за это…

      

     

     И фабрикантша щекочет Палько; она всегда его так щекочет. Палько при этом взвизгивает, вопит во все горло, вертится, захлебывается вынужденным смехом.

     Фабрикантша знает одно: Палько — ее игрушка. Для того муж и купил ей мальчика. Была у нее гончая, были ангорские кошки, теперь есть мальчик. Правда, собака и кошки были послушнее, чем Палько. Фрицо по команде ползал у ног хозяйки, кошки лизали ей руки. А Палько упрям. Он неохотно подчиняется причудам фабрикантши. Ему больше хочется самому играть своими игрушками или сбегать на фабрику — к дядям рабочим, или на улицу — к другим мальчикам. Но это ему строго-настрого запрещено. Нельзя шататься где попало. Он должен всегда сидеть дома, а если «мама» от него потребует, то надо быть ее компаньоном.

     Нелегко это, когда тебе то и дело щиплют щеки, дергают за волосы, за нос и за уши. Или щекочут тебя до полусмерти и дают щелчки по носу, от которых на глазах навертываются слезы. И хотя Палько всегда покорно переносит причуды своей «мамы», чаще всего дело кончается плачем.

     Фабрикантша после этого дразнит его, смеется над ним, и ему приходится жалобно улыбаться сквозь слезы. Эти женские капризы граничат с жестокостью. Фабрикантша и в самом деле не понимает, что мучит ребенка. Ей кажется, что мальчик должен быть на седьмом небе от счастья, если она играет с ним.

     Но Палько не осознает своей участи. Не понимает, что он — игрушка. Он здоровый, резвый мальчишка. У него свои потребности, он тоже стремится отстоять свои права. И потому однажды, когда его совсем извели капризы фабрикантши, в нем вспыхивают строптивость и жажда мести.

     Он вырывается из рук своей мучительницы, встает, расставив ноги, посреди комнаты и, разинув рот, по-мальчишески изливает всю свою злость, показав фабрикантше язык: вот он, мол, какой у меня большой да длинный, и кричит:

     — Ме-ээ…

     Фабрикантша приходит в ужас. Она хватается за голову и в ярости визжит:

     — Грубиян, противный мальчишка! Убирайся с глаз долой! Как ты смеешь, наглый бездельник, неблагодарный мальчишка! Убирайся вон! И видеть тебя не хочу!..
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      КОНЕЦ БАРСКИМ ЗАТЕЯМ
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В значительные эпохи и события совершаются значительные. Наши дни стоят на переломе истории. Что-то рушится, что-то гибнет, разлагается. Запах плесени и тления окутывает мир. Это испускает дух современный общественный строй. Но с трудом расстается с жизнью капиталистическое чудовище. Оно сопротивляется даже при последнем издыхании. Оно радо бы спастись, продлить последние мгновения жизни и пользуется последними возможностями. Капитализм ведет жестокие войны и в то же время рассказывает сказки о всеобщем разоружении и о мире во всем мире. Жалуется на избыток всего — и плодит нужду. Разглагольствует о любви к людям — и убивает рабочих, обрекает бедняков на голодную смерть.

     Производство останавливается, по улицам всего света бродят миллионы безработных. Поэтому в этой книге мы не можем рассказывать бабушкины сказки, а вынуждены говорить о современной жизни. И потому сегодня фабрикант, «папочка» Палько, устроил большой прием, и потому вчера остановил фабрику и уволил всех своих рабочих…

     Идет 1932 год.

     Прием блестящий. Аппетит у всех гостей завидный. Его не портит мысль, что как раз в эти минуты где-то на улице упал голодный человек. Здесь избранные гости: фабриканты, торгаши-спекулянты, банкиры, офицеры в больших чинах, важные церковные сановники…

     Все пьют за здоровье фабриканта и его супруги. Семейное торжество. Возможно, день рождения фабриканта или именины его жены. Впрочем, это неважно. Здесь часто устраивают пиры, и поэтому никому не придет в голову спросить о поводе для приема. Едят, пьют, чокаются, слушают цыган. Кому какое дело до всего этого?

     Веселитесь, господа! Веселитесь, дамы! Не думайте о кризисе. Мы запрещаем употреблять это слово в нашем обществе! Какой у нас кризис? В банках денег хватит, склады забиты товарами! Нет сбыта? Нет рынков? Ну столько, сколько потребуется для беззаботной жизни, мы всегда продадим. И война близится! На востоке уже гремят пушки, трещат винтовки! Да здравствует новая мировая война! Вот когда мы развернемся! Обновим фабрики и заводы, станем производить военные материалы! Прославимся, разбогатеем, и волоска с нашей головы не упадет! Ведь мы на фронт не угодим!

     — Гей, цыгане! Потихоньку играйте танго! Господин фабрикант с супругой танцуют соло! Да здравствуют дорогие хозяева!..

     — Да здравству-ю-ууут!

     Фабрикант танцует с женой. Гости чокаются и пьют.

     — Значит, душенька, через несколько дней мы уедем. Теперь ничего не станет привязывать меня к этой дыре, где я остановил фабрику, — говорит фабрикант жене.

     — На французскую Ривьеру, да? О, как я рада пожить на чудесном морском берегу! Там вечная весна, поют птички…

     — Да, душенька, мы будем жить там как молодые! Но… куда же мы денем мальчика? Не будет ли нам в тягость вечно таскать его за собой? И кто там о нем позаботится?.. Кстати, где он? Где ты его оставила — я не вижу здесь Палько?..

     — Даже не вспоминай об этом грубом деревенском мальчишке! Видеть его не могу! Негодяй! Он так меня оскорбил! Представь себе, когда я его ласкала, играла с ним, он показал мне язык! Да, мы забыли, что в этом мальчишке нет ни капли благородной крови, отогрели на груди ядовитую змею!

     — Так как же теперь с ним быть?

     — Вернем грубияна его матери. Пусть она приедет за ним. И как можно скорее, я не хочу больше его видеть! Наступает весна. Пусть эта дрянь вернется опять в свой сарай!

     Цыгане доиграли, танго кончилось, участь Палько была решена…
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     V. ОПЯТЬ У РОДНОЙ МАТЕРИ
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      ЗУЗАНА ЧЕНКОВА
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В некий осенний день, когда попечительство над молодежью взяло Мишо и Ганку, Зузана Ченкова в слезах возвращалась к своему самому младшему ребенку. Это были тихие, горькие, жалобные слезы матери, которой пришлось оторвать родных детей от любящего сердца, лишь бы спасти их. Она не знала, кому их доверили, не предполагала, в какие руки они попадут. Только надежда и вера, что ее дети будут счастливее, чем в нищете с ней, поддерживали Зузану в ее тяжком горе.

     Возвратясь в сарай, она заключила в объятия и прижала к сердцу маленькую Эвичку и стала думать, что делать дальше. Перезимуешь разве с маленьким ребенком в сарае? Невозможно! Надо было что-то придумать. Надо было, пока не поздно, искать спасения.

     Она отправилась к дворнику того отеля, где работала летом. Дворник был ее знакомый. Они знали друг друга еще с тех пор, когда Ченкова была пани лесничихой. И сейчас несчастная мать так горячо просила своего старого знакомого, что растаял бы камень.

     — Не ради себя я прошу, а ради этого ребенка, я не хочу его гибели! Приютите же нас где-нибудь на зимние месяцы…

     — Но как это сделать? Как?.. Вы знаете ведь, что я рад бы вам помочь… да что делать? В жилые комнаты устроить вас я не смею, хоть они и пустуют. Меня сейчас же уволят. А сам я с семьей живу в одной комнатке, и там нас как сельдей в бочке набито. Однако… постойте! Через несколько дней уедет горничная в отпуск. Может, что и выгорит… Попрошу-ка я у нее позволения в ее комнате вам перезимовать…

     Горничная на это согласилась, и так Зузана Ченкова и ее дочурка пережили в маленькой служебной комнатке отеля самые сильные морозы и вьюги.

     Трудные это были дни! Ведь на зиму большинство татранских отелей закрыто. Их открывают лишь весной на летний сезон. Зимой там живет один дворник. Дом не отапливается, в кухне не готовят. Так было и в этом отеле. Поэтому Ченкова с большим трудом добывала необходимое пропитание. Печка топилась тогда, когда Зузане удавалось откопать в снегу какое-нибудь топливо. Дворник не мог ей помочь. Он и сам нуждался. Ему хватало забот и о собственной семье.

     Но вот все невзгоды уже пережиты… Ченкова перетерпела зиму и перенесла долгие месяцы голода… Уже близко и весенние деньки. Вот и снег сходит с горных склонов, в долинах журчат полноводные ручьи. Природа радуется. Повеяло новой жизнью. Весело поют птицы…

     И в глазах Ченковой снова вспыхивают огоньки надежды. Опять наступит лето — будет работа, будет и хлеб. Одно только угнетает Зузану: мысли о старших детях. Ничего она не знает ни о Мишо, ни о Ганке. С самой осени, когда они расстались с ней, нет у нее никакой от них весточки.

     В городе напрасно она пыталась узнать о них в канцелярии, где ее хотели арестовать за торговлю детьми. Там ей ничего не сказали. Чиновник сердито ответил, что ему некогда искать адреса. Он лишь заверил, что дети в надежных руках… А писем от Мишо Ченкова не получила. Он адресовал их в сарай у озера, которое находится неподалеку от Татранской Ломницы. Конечно, какой почтальон мог найти сарай в лесных чащах?!

     Правда, с Палько Ченкова виделась несколько раз. Она всегда навещала его, если можно было пробиться через сугробы в город. С радостью Зузана убедилась своими глазами, что ее сын живет сытно, в роскоши. Она смеялась и плакала от счастья. Не беда, что Палько уже при третьем свидании отнесся к ней холодно, отчужденно, словно не узнавал ее. В первый и второй раз он еще прижался к ней, обнимал и рассказывал обо всем, а при следующих посещениях держался почти неприязненно. Он не понимал, почему мать плачет, а ее ласки были ему прямо противны. Его новая «мамочка» каждый день много играла с ним… Но сердце матери оправдывало младшего сына, и она не сердилась на него. Больше всего ей хотелось когда-нибудь узнать, что Мишо и Ганке живется так же хорошо, как и Палько. Конечно, дети ее могут забыть, лишь бы они были счастливы…

     Но как была удивлена и как разочарована Зузана, когда перед ней предстал слуга фабриканта с требованием приехать за Палько. Она ушам своим не верила!

     — Почему?

     — Меня послала хозяйка и велела вам немедленно приехать за своим мальчишкой.

     Ченкова поехала и взяла своего Палько. Ей даже не сказали толком, почему его возвращают.

     — Он не нужен больше. Забирайте его. Зима прошла. А летом-то вы как-нибудь с ним прокормитесь. Возвращаем бесплатно.

     Ченкова стоит на берегу озера у сарая. Опять она вынуждена сюда перебраться. Горничная уже вернулась в отель. Весна. В задумчивости стоит Ченкова. Глядит в прозрачное озеро. И видит в нем себя, Палько, Эвичку. Словно в зеркале. Она смотрит на свою семью… Один… двое… Где же остальные? Их было у нее четверо! Где Мишо? Где Ганка?

     — Дети мои, где вы? Где вы? Ах, вернитесь ко мне. Вернитесь!..
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      ВОЗВРАЩАЕТСЯ МИШО

     

     [image: after_title]

Как предвидел хозяин Мишо, так все и получилось. Спасение с небес не пришло, и семья Каспера совсем погибала. Нужда доканчивала свою разрушительную работу.

     Жена Каспера умерла от чахотки, и остальные члены семьи получили эту болезнь бедняков. Заболел мастер, заболели его дети, заболел и ученик Мишо. Врач установил легочный туберкулез у всех.

     Как решили поступить с больными, мы уже знаем из письма Мишо к Ганке. Всех пришлось послать на лечение. И потому вскоре после этого мы видим, как Мишо прощается с Братиславой. Осунувшееся, бледное лицо, руки в карманах поношенного костюма. Маленький ученик сапожника стоит на берегу полноводного Дуная. Еще раз хочет он увидеть пароходы, отправляющиеся в далекий путь, и послушать шум волн. Пароходы плывут величественно, как лебеди, а волны гудят походную песню. Все так красиво, что поэты могли бы мечтать в своих стихах, но в нынешнее время, в полные самых важных обязанностей дни, поэты не могут предаваться красивым мечтам.

     Потом Мишо бродит по городским улицам. Проходит он по площадям и пассажам, по улицам и переулкам, покидая храмы, машины, банки, виллы богачей и лачуги братиславской бедноты.

     И поскольку сегодня воскресенье и уже миновал полдень, Мишо может проститься со своими друзьями. Все задумчивы и молчаливы. Никто сегодня не заводит речь о веселых похождениях. Надо проститься с Мишо. С хорошим другом, к которому ребята привыкли больше, чем к родным братьям. Все настроены серьезно.

     — Значит, уезжаешь. В санаторий…

     — Нет, не в санаторий. Сперва к матери съезжу. Где-нибудь, надо думать, найду ее. А если нельзя будет с мамой жить в Татрах, отправлюсь в этот самый Шробаров институт.

     — Но не забывай, что ты болен, и сперва тебе надо вылечиться…

     — Да ведь я и у мамы вылечусь. Лишь бы в наши горы попасть!

     — Когда же ты едешь?

     — Сегодня под вечер. Деньги на билет мне уже выдали. Я сказал, что до Татр доберусь и один, раз я из тех мест.

     — Мы тебя проводим. Когда тебе надо на вокзал?

     — Да уже пора. Туда добрых полчаса ходу. А опоздать мне не хотелось бы.

     — Так, значит, пошли?

     — Сейчас. Погодите только минутку, я еще с хозяином попрощаюсь.

     — Ну, давай. А мы потихоньку в путь тронемся. Ты нас догонишь.

     И ребята идут. Ребята из еврейского квартала провожают своего друга. Их набралась изрядная стайка. Все шагают торжественно, словно на похоронах. В центре марширует Мишо.

     На вокзале суматоха, шум. Поезд на Жилину уходит через десять минут. Ровно в пять. Мишо бежит к кассе за билетом.

     — Татранская Ломница, третий класс, пассажирский поезд, — говорит Мишо кассиру в окошечке.

     — Девяносто одна крона, — отвечает кассир и подает билет Мишо.

     — Ну вот и все. Надо садиться в поезд…

     — Значит… всего хорошего. Не забывай…

     Ребята обнимают Мишо, жмут руки. У всех слезы на глазах…

     — Будьте здоровы и не забывайте меня!

     — Не забудем, не забудем, дружище…

     Вот поезд трогается. Железный конь мчится рысью. Паровоз гудит, колеса танцуют.

     Глаза Мишо впиваются в окно. Еще последний взгляд на Братиславу. Еще раз ей кивнуть. А потом — Поважье… Трнава… Тренчин, Жилина, Врутки, Попрад… Целая ночь пути…

     А утром Высокие Татры приветствуют Мишо солнечной улыбкой над Криванем.
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      ВОЗВРАЩАЕТСЯ ГАНКА
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— Скорей! Скорей отсюда, — подгоняет себя Ганка. — Вон из дома Риго, вон из поселка! Скорей, пока не вошел хозяин и не увидел на земле пролитое молоко.

     В голове Ганки стучит кровь. Девочка дрожит, как в лихорадке, от страха и ужаса, от тоски по родному дому.

     Ах, домой, к маме, домой! Убежать от побоев Риго. Скрыться так, чтобы не поймал! Вернуться к матери!

     И Ганка бежит что есть мочи. За гумнами, через лужок, по широким полям. Она бежит, подгоняемая страхом и тоской, еле переводя дух. Через несколько минут она на дороге к Чалару. Ганка бежит без оглядки.

     Только бы подальше, подальше…

     Она знает, что хозяин за ней погонится, если вовремя заметит ее бегство. А если он ее поймает, передаст властям? Надо быть осторожней. Не то нападут на ее след.

     А хозяин вскоре и вправду приходит в ярость. Он бранится на чем свет стоит, сыплет проклятиями, ищет Ганку в хлеву. Ищет ее во дворе, на чердаке. Тут он соображает, что скотница скрылась со страху. Но за это время Ганка успела пробежать несколько километров. Теперь она не бежит, а идет быстрым шагом. Мелькают хутора, деревни. Ганка хорошо представляет себе географическую карту учителя. Она уже заранее знает название деревни, к которой подходит, как называется поселок, который за ней будет. В школе Ганка выучила наизусть подробную дорогу до Лученца. Ведь Ганка так стосковалась, так мечтала о возвращении домой!

     Между тем Риго все еще продолжал поиски беглянки. Он переворачивает все хозяйственные постройки. Он даже не ругается, не проклинает, а только тихим голосом зовет: «Ганка, девочка, где ты? Откликнись…» Он уже опасается, что со страху Ганка сделала что-нибудь над собой. Что, если она прыгнула в разлившуюся речку? Кто будет отвечать? Риго понимает, что в ответе будет только он. Девочка не находится, и ему становится все страшнее. И сообщил бы он куда надо о происшествии, да боится. А что, если его арестуют? Нет, лучше пока никуда не ходить. Может, Ганка еще найдется. Просто ушла куда-то и к вечеру вернется. Сообщить куда следует можно и завтра… послезавтра…

     А трудная дорога совсем измотала Ганку. И голодна она. Прошло уже два, а то и три часа, и только сейчас она соображает, что натворила. И тогда Ганка думает о своей участи. Хоть и завязаны у нее в уголке фартука несколько крон, которые давал ей учитель, если она приносила ему утром молоко от Риго, но ведь этого мало для такой дальней дороги! Что же делать? Ганка пересчитала свои кроны. Двенадцать! А ведь только билет от Лученца до Татранской Ломницы стоит семьдесят шесть крон. А что Ганка будет есть, пока доберется до дома?.. Никакого выхода!

     В ближайшей деревушке Ганка покупает хлеба на крону. Она настолько проголодалась, что не может больше выдержать. За деревней девочка садится в канаве на траву и подкрепляется. Какой хлеб вкусный! И ломоть порядочный. Вполне хватит на раз. Покончив с хлебом и немного отдохнув, Ганка снова пускается в путь. Она упорно шагает, не замечая, что уже вечереет.

     Солнце покраснело на западе. На землю ложатся длинные тени. Цветы закрывают свои венчики. Птицы покидают поднебесье. Пахари ведут последние борозды. Жилища оживают. Весенний вечер…

     «Скоро ночь! Где я переночую? — спрашивает себя Ганка, стоя посреди пыльной дороги. — Не пойду я к людям. Не верю я им. Кто меня приютит?»

     Ах, Ганка, Ганка, какая же ты невнимательная! Не видишь, что ли, вон там в поле копну потемневшей прошлогодней соломы? Смотри, как она тебя манит! Точно вслух предлагает: «Иди сюда, Ганка, какую постель я тебе приготовила! Выспишься, словно в пуховых перинах!»

     Солома и вправду мягкая, за целый день нагрелась под солнцем. Не беда, если и припахивает она плесенью. Ганка ложится в солому, как в постель. Вытягивает усталое тело. Ужасно Ганка устала и засыпает мгновенно, со счастливой улыбкой на губах. Ганке, конечно, снится мама и родной дом…

     * * *

     «Эй, Ганка, вставай, пора и снова в путь! За время, что ты спишь, земля повернулась ко мне другим своим полушарием. Уже утро. Вставай и иди, а я буду тебе светить и согревать тебя в дороге!..»

     Это утреннее солнышко щекочет Ганку своими лучами и будит ее. Ганка встает и снова пускается в путь. Снова трудная дорога от деревни до деревни, все ближе Лученец. То тут, то там спрашивает беглянка у пахаря, правильно ли она идет, и снова в путь. Она подкрепляется хлебом, пожертвовав на него еще крону, потом пьет воду из журчащего ручейка. Вот если бы еще ноги не так болели! Ганка идет босиком и поранила их на каменистой дороге. Не всякий ведь отважится несколько десятков километров пройти пешком. Сколько тут надо воли и настойчивости!

     — Дяденька, не подвезете ли вы меня немножко? — среди дня просит Ганка какого-то возчика, когда от усталости уже еле плетется.

     — Куда же ты идешь?

     — В Лученец, дяденька, я совсем истомилась…

     — Ну, садись. Я тоже в Лученец. Через часок там будем.

     В Лученце на станции Ганка изучает расписание поездов, вывешенное на стене. Пользоваться расписанием она научилась тоже в школе. И потому ей сейчас нетрудно узнать, когда отходит ближайший поезд на Зволен и Врутки, когда будет пересадка во Врутках на попрадский поезд. Посадка в двадцать два часа, во Врутки поезд приходит в два часа тридцать минут ночи…

     Да, легко сказать «посадка», «поезд приходит», а Ганке что делать? Ведь в узелке осталось всего-навсего десять крон. На какие деньги она купит билет?

     Эх, Ганка, Ганка, мало ли что с тобой будет! Что же ты сделаешь? Неужели напрасны все твои усилия и рухнут твои мечты о родном доме?

     «Нет, нет! Я должна добраться до дому! Мне надо к маме!..»

     И Ганка долго ломает голову, прикидывая так и этак, что делать дальше. Она сидит на скамейке в зале ожидания уже целый час и не находит выхода. Что же делать? Время бежит, скоро придет поезд, а Ганка все еще сидит на лавочке, опустив голову на руки.

     «Ну, все равно… Попробую… Может, мне и удастся проскочить!» — решается Ганка и подходит к кассе.

     — Пассажирский, третий класс, до Детвы…

     — Пять восемьдесят…

     Ганка купила себе билет только до Детвы и хочет доехать с ним до Вруток. Она понимает, что это обман, что это нечестно, противозаконно, но другого выхода не видит. Авось удастся ей обмануть проводника. Все-таки она попробует…

     Вот и паровоз пыхтит на станции. Ганка входит в вагон. Она ко всему готова. Может, сойдет с рук… А может, и высадят на какой-нибудь остановке. Она притворится, будто проспала и знать не знает, что уже давно проехали Детву.

     Ганка садится к окну в уголок. Вот и проводник пришел.

     — Ваши билеты, пожалуйста…

     Ганка протягивает свой. Проводник щелкает щипчиками и возвращает билет. Не взглянув даже на нее толком, проводник уже подходит к следующему пассажиру.

     И теперь Ганка забивается в угол еще глубже. Она прикрывается оконной занавеской и прикидывается спящей. Поезд грохочет, останавливается, пыхтит.

     Проводник выкрикивает названия остановок. Через три часа он восклицает:

     — Детва!

     У Ганки при этом слове по всему телу пробегают мурашки. Она дрожит от страха: что-то дальше будет? Хорошо, хоть другие пассажиры на нее внимания не обращают. Они говорят о своих обыденных делах, а Ганка еще глубже вжимается в уголок у окна. Она вся съежилась в комочек, и ее совсем не видно из-за толстой тетки, сидящей рядом.

     Время идет, поезд останавливается, проводник кричит:

     — Зволен, Кремница, Штубянске Теплице, Турчанский Мартин.

     Ой, еще минутку… Только одну минутку… И…

     — Врутки! Пересадка на Жилину, на Кошице!

     — Ах! — вздыхает Ганка и выходит на станцию.

     Половина третьего ночи. Поезд отходит на Кошице через десять минут… Ганка стоит на перроне и думает, как быть дальше. В узелке всего четыре кроны двадцать. Вдобавок так хочется есть!..

     Купить еще билет на одну-две остановки, ехать дальше, как она приехала из Лученца? Но ведь тогда и на кусочек хлеба не останется! А у Ганки в руке еще старый билет. Она не сдала его у выхода. Сказала, что дальше едет. Так как же — купить или нет? Сесть в поезд без билета, спрятаться от проводника, оставить деньги на хлеб и какой ни на есть подарок для мамы? Да, Ганка попробует, может, и на этот раз выйдет дело, а утром в Попраде она поест хлеба и для матери чего-нибудь купит. Ганка попытает счастья…

     Вот пришел поезд, и Ганка испуганно забивается в самый последний вагон. Озираясь, ищет она местечка, чтобы спрятаться. Но все места заняты, свободен лишь узкий коридор. Тут нельзя остаться. Проводник сразу же ее заприметит. Куда же поскорее шмыгнуть? Куда?.. Ага, в туалет, он свободен! Сейчас кто-то оттуда вышел. А что, если там спрятаться? Ганка недолго думая запирает за собою дверь, щелкает задвижкой. Вот так. Теперь Ганка в безопасности.

     Но вскоре кто-то дергает ручку, Ганка замирает от страха. Дверь открыть она не решается. Ручку теперь никто не трогает. Поезд мчится, остановка, снова он летит вперед…

     Немного спустя опять кто-то берется за ручку, потом даже стучит в дверь.

     А Ганка продолжает сидеть взаперти, и пассажиры наконец говорят проводнику, что туалет закрыт больше часа и требуют вмешательства. Проводник открывает дверь своим ключом и вытаскивает перепуганную Ганку.

     — Что ты так долго там делаешь? Где твой билет?

     Ганка со страху не знает, что сказать. Она вся трясется и начинает плакать.

     — Ага, значит, зайцем едешь! Ну, иди, иди…

     — Пан проводник, не высаживайте меня, я к маме еду, в Татры, у меня на билет денег нету…

     И, всхлипывая, Ганка рассказывает проводнику о себе все: кто она, почему и откуда едет. Доброму проводнику жалко несчастную девочку. Когда Ганка рассказывает, что ей пришлось вытерпеть за свою короткую жизнь, глаза проводника подозрительно блестят.

     — Ну, что мне с тобой, девочка, делать? Ведь если ревизор придет, оштрафует он меня! Что мне с тобой делать?

     — Ой, только не гоните!.. Прошу вас… довезите меня к маме…

     — Ну, ступай в служебное купе. Попробую. Там видно будет. Но если придет ревизор, придется мне тебя на ближайшей станции высадить и начальству сдать…

     Но ревизор не приходит, и Ганка едет по Верхнему Поважью, приближаясь к родному дому. Проходит три-четыре часа, убегают станции, светает, скоро Попрад…

     Сердце Ганки бьется от радости и тоски. Прощаясь с проводником, Ганка не знает, как его и благодарить. А этот проводник, право, добрый человек.

     — Держи, вот тебе десять крон на билет от Попрада до Татранской Ломницы…

     — Ах, мама, мамочка моя!..
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      И СНОВА У ОЗЕРА
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И снова зазеленел луг и распустились цветы. На лесосеке пасутся лани, на холмике хозяйничает заяц. Поют птицы и жужжат пчелы. Летают насекомые и появляются первые грибы.

     Сюда снова пришла весна.

     Оживают татранские селения. Открываются отели. Поезда, трамваи, автобусы битком набиты приезжими. В кухнях, умывальнях, лечебных кабинетах появляются служащие, начинается курортный сезон. Татры похваляются красотой и богатством…

     — Ау-ау-ау! Грибы!

     — Сюда, сюда! Давай мне их!

     Это дети Зузаны Ченковой разбежались по густому лесу, собирают грибы и перекликаются, боясь потерять друг друга. У Мишо на руке корзина, у Ганки за спиной Эвичка, а Палько старается поймать шуструю белочку, которая сейчас только что перескочила с елки на сосну.

     — Иди, иди сюда, белочка! Я тебя не обижу!

     «Как бы не так! Этих ужасных мальчишек я хороша знаю, они в нас камнями бросают!..»

     По мху ползет улитка. Ганка просит ее выставить рога:

     
      
       Улита, улита, выстави рога!

       Дам тебе я горохового пирога!

      

     

     Тропинку перебегает ящерка. Эвичка слезает с Ганкиной спины, бежит за ящерицей, всплескивая ручонками. В ручейке мелькает форель. Мишо, засучив рукава, пытается изловить рыбок. Летит бабочка. И Палько накрывает ее шапкой…

     — Домой пора! Мама, наверно, уже пришла из отеля.

     — Пошли, она принесла мясо и пирожки — получила за мытье полов.

     Снова вечер. Тьма наваливается на скалы и долины. Лягушка бормочет у озера свои вечерние молитвы. Перед старым сараем пылает костер. В глиняном горшке бурлит похлебка. На вертеле корчатся белые грибы. У огня на лужайке наслаждается семейство Ченковой. Тишина. Самое подходящее время для рассказов.

     Ченковы много пережили за этот год, и поэтому каждому есть что рассказать. Матери — о своих и Эвичкиных невзгодах в последнюю зиму, Мишо — о Братиславе, Ганке — о Риго, а Палько — о фабрике. Все рассказы кончаются счастливо, кроме рассказа Палько. Но и его прошлая история, как у всех остальных, в конце концов приводит к счастливому настоящему.

     Костер догорел. Крыша сарая улыбается разинутой пастью на чердаке. Там на тряпки укладываются пять человек. Пять божьих подобий. Пять свободных граждан. Пять нищих. Пять восклицательных знаков перед глухой совестью. Пять знаков вопроса будущего…

     Но будущее не будет для них столь жестоким. В будущем трудящиеся свергнут несправедливые порядки и построят социалистическое общество, где перестанут страдать невинные дети…
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    Мария Янчова

    РАССКАЗЫ БАБУШКИ
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    Наша молодежь должна знать, какой путь прошли люди старшего поколения, какой суровой была их борьба, чтобы их дети и внуки могли жить счастливой жизнью.

    Максим Горький

   

   
    Перевела со словацкого С. Пархомовская
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О «РАССКАЗАХ БАБУШКИ» МАРИИ ЯНЧОВОЙ

    Почти у каждого пора раннего детства связана с какими-нибудь теплыми воспоминаниями о бабушке или дедушке. Так уж заведено от века, что старый и малый тянутся друг к другу и непременно становятся друзьями, как только познакомятся поближе. Ничто не может заменить чистой радости такой дружбы. Потому что все, о чем неторопливо рассказывают своим внукам, внучкам добрые, пожилые люди, — все это доподлинная правда, это жизнь, которая вновь проходит у них перед глазами, заставляя замирать сердца маленьких слушателей, открывающих для себя сложный и многотрудный мир взрослых людей.

    У словацкой писательницы Марии Янчовой (она родилась 25 декабря 1908 года в деревне Дольна Легота) тоже была добрая, ласковая бабушка, которая любила рассказывать внучке разные истории из своей жизни. Много лет прошло с тех пор. Внучка выросла, стала учительницей, но в ее памяти сохранились с удивительной четкостью простые бабушкины рассказы, доставившие ей столько радости и искренних переживаний в детстве. И Мария Янчова решила написать об этом книжку.

    «Рассказы бабушки» были опубликованы в 1953 году и с тех пор много раз переиздавались в Словакии. Те, кто прочтет их по-русски, сами, наверное, догадаются, почему они так нравятся словацким детям…

    Тихим прозрачным ручейком текут простые, безыскусственные слова, и каким-то особым, добрым и мягким светом озаряется душа слушателя. О разных людях и случаях повествует бабушка: о храбрых плотогонах и скупых, жестоких хозяевах, о страшном половодье и стае диких гусей, залетевших на ночлег в бабушкин птичник, но о чем бы она ни вспоминала, ее голос остается спокойным и ровным. Вечная труженица, она довольна прожитой жизнью. И хотя глаза ее видели много горя, сердце ее не зачерствело, не ожесточилось на мир. Человек живет для того, чтобы нести добро и радость другим, тогда он и сам до конца дней своих будет чувствовать себя счастливым.

    Эту главную заповедь сердцем восприняла от бабушки Мария Янчова. «Когда я, молодая учительница, — вспоминает писательница, — в первый раз оказалась перед партами, за которыми сидели дети с непроницаемыми детскими лицами… я отчетливо поняла тогда, что у меня получится все лишь в том случае, если мне удастся сделать эти лица радостными. Ведь любовь — это всегда и зов, и ответное эхо. И каждому человеку отдается лишь то, что он подарил другим сам».

    «Рассказы бабушки» — не единственная книга Марии Янчовой. Еще в 30-е годы она начала писать стихи и рассказы для детей. Хорошо зная своих будущих читателей, чутко отличающих правду от притворства, Янчова отказалась от конструирования выдуманных «из головы» историй и всегда старалась писать лишь о том, что она сама хорошо знала, видела, пережила. Так возник сборник ее биографических рассказов «Буханка хлеба» (1950), так были написаны «Рассказы бабушки» и следующая книжка «Дикие гуси» (1960). Писательница всегда остается верна своим любимым героям — простым и скромным людям с отзывчивым, добрым сердцем. Уважение к ним, стремление быть похожими на них — эти светлые чувства будит Мария Янчова своими невыдуманными рассказами.

    
     Ю. Богданов
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     БОЛЬНАЯ ДЕВОЧКА
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Жила-была девочка. Жила она в селе в небольшом доме у реки. На рождество у нее начали побаливать глаза. Через несколько дней глаза воспалились, и девочка стала плохо видеть.

    Хуже всего ей бывало по утрам. Ресницы слипались от гноя, и глаза почти не открывались. Мама промывала ей глаза отваром ромашки, но все равно она видела плохо и так боялась света, что охотнее всего сидела на старом овчинном тулупе у печи и прислушивалась к звукам, доносившимся снаружи.

    А там с утра до вечера мела метель. Девочка слышала, как она бушует вокруг дома. Метель била по крыше так, что стропила трещали. И девочка пугалась: не снесло бы их дом. Она представляла себе метель огромной женщиной в развевающемся платье, которая слетает с заснеженных вершин в долины и засыпает снегом все, что встречается на ее пути.

    Девочке в такие минуты совсем не хотелось выходить из дому. С самого утра она сидела на тулупе и терпеливо ждала, пока в задней комнате не откроются двери и не послышится приветливый голос бабушки:

    — Ты уже встала, Ганичка?

    Девочке без бабушки было бы совсем грустно. Отец ее погиб в первую мировую войну, когда ей было четыре года, а мать на весь день уходила на заработки.

    Бабушка очень хорошо рассказывала сказки. А во время болезни девочке особенно хотелось ее слушать. Сказки эти были необычные. Не о принцессах и драконах, не о ведьмах и волшебниках, а о том, что сама бабушка пережила за свою долгую жизнь.

    Когда она рассказывала, все, что было в комнате, как бы исчезало. Девочка не замечала уже ни кровати, ни стола со стульями, ни расписного сундука, ни картинок на стенах и ковриков из разноцветных лоскутов, ни большой печи в темном углу. Да и так она все равно уже плохо видела мебель в комнате из-за больных глаз. Вся комната как бы наполнялась серым дымом. Свет из окон только усиливал боль. Поэтому девочка закрывала глаза. И тогда еще яснее представляла себе истории, которые рассказывала бабушка.

    Бабушка всегда садилась у теплой печи на низком стульчике. Перед собой она ставила корзинку с овечьей шерстью. Девочка видела все как в тумане. Она скорее знала, чем видела, что лицо бабушки окаймлено белым чепцом, а руки старательно теребят кудель.

    Кудель у бабушкиных ног росла. Девочка прижала ее ладонью, а потом тихонько спросила:

    — Бабушка, а как было, когда вы были маленькая?
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     КОГДА БАБУШКА БЫЛА МАЛЕНЬКАЯ…
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Бабушка добавила пучок пушистой шерсти к кудели. Потом взяла еще горсть и, теребя ее, начала рассказывать:

    — Нас было дома семеро детей. Отец уходил на весну и лето в Будапешт строить дома. С нами оставалась только мать. Весной отец пахал и сеял хлеб, а остальное мы делали сами: сажали картошку, сеяли лен, пололи, окучивали.

    По утрам мы, младшие, просыпались и, не успев еще как следует открыть глаза, начинали кричать: «Мама, есть хочется!»

    Мать варила нам в очаге на треноге картошку в мундире. И самые мелкие картофелины, которые успевали свариться раньше, бросала каждому в подол рубашки. Мы их сначала перебрасывали из руки в руку, потом дули на них и, когда они немного остывали, съедали с кожурой, как лакомство.

    Пока картошка варилась, мы одевались, причем старшие помогали младшим. Потом садились к столу, мать выкладывала картошку в красную глиняную миску, и мы брали ее руками, чистили и ели, запивая кислым молоком.

    Насытившись, каждый шел заниматься своим делом.

    Мать брала тачку, а за спину вешала корзину с самым младшеньким. Старшие девочки, взяв мотыги, шли с ней в поле. Нам, младшим, оставалась работа по дому: пасти гусей, отбеливать полотно, полоть огород.

    — А вы что делали, бабушка? — спрашивала девочка, задумчиво пощипывая шерсть на старом тулупе.

    — Я отбеливала полотно, которое мать ткала зимой. Работу эту я любила. Я завязывала полотно в платок, взваливала на спину и несла к ручью. Там расстилала его на зеленой траве, прижимала камешками, чтоб ветер не унес, и поливала водой из ручья, как только оно просыхало. Солнышко его отбеливало, и, когда оно становилось белым как снег, я очень радовалась, потому что мама меня всегда за это хвалила.

    Летом мы об отце почти не вспоминали. Но когда приближалась осень и высоко в небе пролетали дикие гуси, мы начинали поджидать отца. То и дело мы выходили на дорогу посмотреть, не видно ли его. Обычно кто-нибудь из нас, выбежав на дорогу, неожиданно замечал запыленного человека с котомкой за спиной. Как только тот подходил ближе, узнавший его вбегал в дом, кричал: «Отец идет!» — и снова бросался ему навстречу.

    Все дети выбегали из дому. Мы, младшие, бежали прямо к отцу. Он, плача, прижимал нас к себе.

    — А почему он плакал, бабушка? — удивлялась девочка. Она не могла понять, как мог отец плакать, когда остальные радовались.

    — От радости плакал, дитя мое… А войдя в дом, он прежде всего ставил котомку на лавку и сразу же начинал ее развязывать.

    Мы все собирались вокруг него и ждали, что же он оттуда достанет.

    В тот год, о котором я рассказываю, он вернулся в последний раз. Матери принес красивый красный платок с желтыми лилиями по всему полю. Как же играли на нем краски! Старшим девочкам достал из котомки широкие ленты для кос, а нам, младшим, марципановых кукол и лошадок. Так красиво они были разукрашены, что нам жаль было их есть.

    Поздно вечером собрались соседи послушать новости, которые принес отец. Газет тогда еще не было. Люди не знали, что творится на свете, и им очень хотелось услышать, где какая идет война, какой король умер и как правит новый.

    — А зимой что он делал? — спрашивала девочка. Она очень радовалась, что бабушкин отец вернулся домой, но новости ее не интересовали.

    — Зимой молотил убранное нами зерно. И ходил в соседние села играть на свадьбах. Он был отличный музыкант — скрипач, — объяснила бабушка, и девочка по ее голосу поняла, что она и сегодня еще гордится отцовской игрой. — Их ходило несколько человек, — продолжала бабушка, — один из них играл на контрабасе. В контрабас им бросали деньги.

    А когда приходили со свадьбы, делили все заработанное вместе поровну.

    У контрабаса был низкий голос. Отец говорил, что, когда на нем играют, он мурлычет песенку:

    
     
      Половинный,

      половинный,

      но хотя бы был!

     

    

    Девочка засмеялась, когда бабушка стала подражать ворчливому голосу контрабаса. Но она не поняла слов песенки и потому поинтересовалась:

    — Что значит «половинный», бабушка?

    — Половинный хлеб пекут из муки, которую намололи из половины ячменя и половины овса. Такой хлеб получается очень черным. А контрабас ворчит, что, мол, если нет другого, то хорош и этот, но и этот не всегда бывает.

    Девочка поняла и продолжала слушать.

    — Однажды я взбивала масло. Я очень торопилась, маслобойка упала, и много молока вылилось. Я быстро спряталась под кровать, чтоб мать меня не нашла и не выпорола.

    И тут как раз музыканты вместе с нашим отцом вернулись с какой-то свадьбы. Скорчившись под кроватью, я смотрела, как они собираются делить деньги. Мать пришла со двора, ей некогда было сердиться за разлитое молоко. Посреди комнаты она расстелила им большую льняную скатерть, и они начали вытряхивать из контрабаса медяки и серебро.

    Одна серебряная монетка незаметно для всех подкатилась ко мне. Я зажала ее в руке и стала ждать, пока музыканты не поделят весь заработок. Когда они вышли, я вылезла из-под кровати и спрятала монетку среди тряпочек под сундуком. Там у меня лежала тряпичная кукла. Я хотела отдать монетку матери, когда она пойдет на ярмарку, чтобы она мне купила ленту в косы. Таким маленьким, как я, косы завязывали просто цветным шнурком. А мне очень хотелось иметь ленту.

    Было это незадолго до весны.

    Вечером мы сидели у очага, и отец сказал, что больше не пойдет на заработки, потому что трудно ему добираться из Оравы в Будапешт. Он останется дома и будет играть на свадьбах.

    Мама заплакала. Она встревожилась, смогут ли они прокормить семерых детей. Но слезы ее не имели смысла: у отца уже не было никакого желания уходить из дому. В конце концов мать рассердилась, схватила отцовскую скрипку и побежала с ней прямо под поветь. Там она положила скрипку на бревно и разрубила ее топором. «Теперь играй на чем хочешь!» — сказала она со злостью в голосе.

    Когда мы рассказали об этом отцу, он оцепенел. И, согнувшись на скамейке у печи сам не свой, просидел весь вечер, не проронив ни слова.

    В нашем доме стало так тихо, будто кто умер. Мать быстро ходила из дома во двор и обратно. Она хлопотала по хозяйству и тоже упорно молчала.

    Так продолжалось несколько дней. Отец работал, ел, но все это делал как в тумане. Мне было его очень жаль. И скрипку я жалела. Как же бывало у нас весело, когда отец играл на скрипке!

    Как-то раз мы сели ужинать. Отец взял в руку ложку, но, увидев насупленную мать, которая молча поставила миску на стол, отложил ложку в сторону. И стал такой грустный, что я больше не могла на него смотреть. Я вышла из-за стола, сунула руку под сундук, вытащила оттуда завернутую в тряпицу монетку и протянула ее отцу:

    «Возьмите, папа, купите себе другую скрипку!»

    Мать посмотрела на меня, но ничего не сказала.

    Отец улыбнулся, но так печально, что я чуть не заревела. А потом спросил, где я взяла монетку.

    Я рассказала, как было дело. Все слушали. И мать тоже.

    «А зачем ты ее спрятала?» — поинтересовался отец с улыбкой.

    «Я хотела, чтоб мама купила мне на ярмарке ленту в косы. Но теперь уже не хочу».

    «Оставь ее себе, — сказал отец, — все равно это была последняя монета, заработанная мной на свадьбе».

    Тогда мать выскочила из-за стола и подошла к сундуку. Она достала оттуда красивый красный платок с желтыми лилиями и вышла из дому.

    Мы не знали, что она задумала. В растерянности доели мы ужин. Тем временем стемнело, а мать все не возвращалась.

    Младшие дети уже уснули, но я сидела в постели и ожидала мать.

    Когда она наконец пришла, в руках у нее была скрипка. Мать протянула ее отцу и сказала приветливо:

    «Оставайся, так будет лучше. Ведь мне теперь одной в поле не управиться. А это, — она посмотрела на скрипку, — чтобы тебе было на чем играть на свадьбах».

    «А где ты ее взяла?» — спросил отец, изменившись в лице.

    «Выменяла у цыган на тот красный платок, что ты мне привез из Будапешта. Мне уже такой яркий не к лицу. А девочки из-за него только подерутся», — добавила она, улыбаясь.

    Отец больше не уходил из дому. Он работал с матерью в поле и играл на свадьбах. Старшие девочки пошли в услужение.

    — А с той монеткой что вы сделали, бабушка?

    — На нее мать купила мне на ярмарке красную ленту в косы. Очень красивую и широкую. Это была замечательная лента! Она сохранила нам отца, потому что он и сам уже чувствовал, что не по силам ему долгие путешествия. Он наверняка погиб бы где-нибудь у чужих людей, — добавила бабушка.

    Потом она умолкла, продолжая старательно теребить белую шерсть и складывать ее рядом с собой.

    Девочка тоже молчала, прижимая ладонью пушистую кудель. Она очень хотела, но никак не могла себе представить, что та же самая бабушка, которая сейчас сидит возле нее, была когда-то маленькой девочкой. И что она тоже мечтала о красивой ленте в косы…
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     БАБУШКА РАССКАЗЫВАЕТ О НАВОДНЕНИИ
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Однажды ночью девочка вдруг проснулась. Она услышала, как трещит лед. Зловещий треск напугал ее. Она хорошо помнила с прошлых лет, что бывало в конце зимы на реке.

    Ледовый покров на ней трескался, сквозь трещины снизу пробивалась вода и разливалась по льду. Тогда по нему уже нельзя было ходить, как по мосту.

    Девочка испугалась. Мать рядом с ней крепко спала, и она не хотела ее будить. Но страх в ней все рос. Она представила себе, как река вдруг встает на дыбы, лед ломается на куски, вода все прибывает, и вот она уже выливается на дорогу, течет во дворы и дома, вот уже их домишко плавает в воде…

    И тут девочка разбудила маму.

    — Что с тобой, Ганичка? — испугалась мать.

    — Боюсь наводнения, — пожаловалась девочка.

    — Ну, этого тебе бояться нечего! Спи спокойно, теперь наводнений уже не бывает.

    — Не бывает? А почему?

    — Люди уже давно укрепили берега реки. Ты ведь знаешь, какие они высокие! Разве может через них перелиться вода? Спи спокойно!

    Девочка успокоилась. Мать говорила так убедительно, что она прижалась к ней теснее и тут же уснула.

    Проснувшись утром, она услышала за окнами страшный гул.

    — Лед пошел! — объяснила ей мама.

    Девочка погрустнела. Она очень хотела выбежать на дорогу, как другие дети! Ведь только раз в году можно увидеть, как поднимается вода и огромные льдины плывут вниз по бурлящей реке. Волны то вздымают их, то опускают, они наталкиваются друг на друга, трескаются, ломаются и со страшным грохотом мчатся вниз по воде.

    Девочка встала с кровати, подошла к окну, но почти не смогла открыть слипшиеся глаза.

    Она не видела ничего… В комнату вошла бабушка и ласково сказала:

    — Как хорошо, что лед сходит. Скоро весна! И у тебя глаза пройдут. Ты ведь знаешь — весеннее солнышко лечит все болезни.

    Бабушка промыла внучке глаза, одела ее, заплела ей косички и туго завязала их тряпочками, чтоб не расплетались. Потом принесла теплого молока, и, пока девочка ела, смотрела в окно, и рассказывала ей, что видит:

    — Ну вот, лед уже прошел. Только кое-где плавают льдинки. Уже и вода спадает. Теперь наверняка придет весна…

    И когда бабушка наконец снова села за свою обычную работу, девочка примостилась на старом овчинном тулупе и сразу же попросила ее:

    — Бабушка, расскажите мне о наводнении!

    — И нашей матери приходилось о нем рассказывать, когда начинал идти лед, — рассмеялась бабушка. — Ох и страшно же это было! Ну, слушай.

    Рассказывали, что это случилось летом, а до того долго шли дожди. Потом вышли из берегов ручьи. С вершин ринулись потоки воды, размывая глинистые склоны. Вода от глины пожелтела и стала мутной, как ил. А река все росла и вздымалась. Люди спали не раздеваясь. В домах по ночам всегда кто-нибудь бодрствовал, чтобы несчастье не застигло людей врасплох.

    Это стряслось как раз в ту ночь, когда дождь прекратился и люди немного успокоились. Река разлилась под утро. Сначала залила дорогу, а потом и дворы. Она затопила и поля за домами. Когда люди проснулись, село было уже в воде. Даже в горы нельзя было бежать. Пришлось подняться на чердаки и оттуда смотреть, что делается.

    То, что они увидели, было страшно!

    Вода с грохотом мчалась вниз и несла с собой бревна от разрушенных мостов, вывернутые с корнями деревья, телеги, скотину… Целые дома плыли вниз по воде. А на крышах стояли несчастные люди и кричали нам:

    «Прощайте-е-е! Больше мы в-а-ас не уви-и-идим!»

    К полудню вода начала спадать. По реке плыло уже меньше всякого добра. Люди спустились с крыш и, стоя на порогах домов, смотрели, как вода уходит из дворов. Когда вода осталась уже только на дороге, они вдруг заметили плывущую вдоль домов колыбель с маленьким ребенком. Большой пес плыл рядом с ней. Как только колыбель начинала крениться набок, пес тут же подплывал к этому боку. И так он все время держался вплотную к колыбели, не давая ей перевернуться.

    Кто знает, сколько времени это продолжалось? Когда их спасли, пес был уже совсем без сил. Но ребенок в колыбели крепко спал. Его взяли на руки, он проснулся, но не заплакал, а засмеялся, потому что выспался всласть. Бедняга не знал, что с ним приключилось!

    А вода все спадала. Через несколько дней река текла уже спокойно, будто ничего и не случилось.

    — А что было потом с этим ребеночком? — спросила испуганная девочка. Ей с трудом верилось, что все это действительно могло быть.

    — Его оставили у себя те люди, которые выловили колыбель. И верного пса, спасшего ребенка. Он ни на шаг не отходил от колыбели! У людей этих своих детей не было, вот они и обрадовались найденышу. И растили его, как своего собственного.

    — И никто никогда за ним не пришел?

    — Не пришел! Видно, его родители погибли во время разлива реки… Но я знала этого ребенка, — добавила через некоторое время бабушка, — потому что это была моя собственная бабка…

    Целый день девочка думала только об этом. И вечером, когда засыпала, перед глазами у нее стояла колыбель с младенцем и верный пес при ней. Ей очень понравилось, что верному животному удалось спасти ребенка. И она была счастлива, что люди уже умеют укреплять берега реки так хорошо, что теперь можно не бояться наводнений.
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     КАК БАБУШКА БЫЛА В УСЛУЖЕНИИ
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Одно лишь очень огорчало девочку.

    В эту зиму она не могла ходить в школу.

    Девочка не забыла, какую большую испытала радость, когда осенью смогла уже сама прочитать надпись, сделанную черной краской на высоте человеческого роста посередине стены старого каменного дома на краю села:

    
     ANNO 1813 дня 13 августа вода поднялась до этого уровня[14].

    

    И теперь, вспомнив об этой надписи, она полностью поверила в то, что бабушка рассказывала о действительных событиях.

    Девочке было очень интересно, ходила ли и бабушка в школу. И однажды, когда картины наводнения уже слились в ее голове с надписью на стене, она решила спросить об этом у бабушки.

    Утром, едва только бабушка вошла в комнату, девочка тут же попросила ее:

    — Расскажите мне, бабушка, как вы ходили в школу?

    — Расскажу, расскажу, — улыбнулась бабушка.

    И когда они обе, внучка с бабушкой, уже сидели, у печи, бабушка начала свой рассказ.

    — Ходила я в школу только три зимы. Четвертую я и училась, и служила у учителя.

    — А что, тогда только зимой ходили в школу?

    — Да, только зимой, потому что весной и осенью детям приходилось помогать дома и в поле.

    — А как же вы и учились и служили?

    — До обеда я училась, а остальное время работала.

    — А что вы делали?

    — У них была маленькая девочка. И я ее нянчила. По утрам сначала одевала ее и кормила, а потом лишь ела сама. Мне давали на завтрак мучную кашу с кислым молоком. Я ела на лавке возле печи. Это было мое место. Сажа из печки падала в мою миску вместе со слезами! Однажды моя мать увидела меня там плачущей и попросила учителя, чтобы меня кормили в другом месте.

    Потом я шла в школу. Но когда бывала арифметика, пряталась под парту. Я не знала таблицы умножения. А тех, кто не знал, били указкой по рукам. И я просиживала под партой всю арифметику.

    — И учитель не подозревал, что вы там прячетесь?

    — Не подозревал, потому что нас было в школе так много, что мы еле там помещались.

    После обеда я мыла посуду и убирала на кухне, а потом просыпалась девочка, я одевала ее, обувала и шла с ней в сад. Когда я ее обувала, она всегда пинала меня ногами.

    Однажды она мне сказала:

    «Ты столько хлеба на обед съедаешь, сколько нам хватило бы на неделю!»

    Мне стало очень обидно: я поняла, что так обо мне говорят ее родители. В тот же вечер я убежала домой. Уже началась весна, и больше в школу я не пошла. Так и закончилась моя школа.

    Но дома нечего было есть. И мать отдала меня осенью к самому богатому человеку в селе. У него было четыре дома, а звали его — Яблонский. Там был маленький мальчик, еще младенец, и меня взяли к нему нянькой. Мне привязывали его платком к спине, и так я ходила с ним по двору целый день.

    Мать этого мальчика пила водку. Яблонский очень за это на нее гневался. Боялся, что мальчик будет глупый. Однажды он застал ее пьяной, когда она кормила ребенка. Он весь посинел от злости и потащил ее на гумно с ребенком на руках. Пьяная не могла понять, что он собирается с ней делать. Но я предчувствовала недоброе и пошла за ней.

    Яблонский велел ей на гумне лечь на развязанный сноп овса. Сноп был приготовлен для обмолота. Яблонская, конечно, не догадывалась, что хочет сделать с ней муж, и легла с мальчиком на тот сноп.

    А Яблонский схватил цеп…

    Я стала звать на помощь и бросилась к мальчику и к пьяной женщине. Тут он, правда, опомнился: только грубо выругался, бросил цеп в угол и вышел. Его жена осталась лежать пьяная на снопе, а я с мальчиком побежала домой жаловаться матери. Я сказала ей, что лучше буду раз в день есть сухую картошку, но в этот страшный дом больше служить не пойду! Мать взяла мальчика на руки, отнесла его к Яблонским и отказалась от моего места.

    — И больше вы нигде не служили, бабушка? — спросила взволнованная девочка.

    — Ох, как бы не так! Ведь дома для меня работы не было, а есть мне было надо…

    — А куда вы потом пошли?

    — Мать отвела меня в соседнее село в трактир. Мы вышли из нашего села, — вспоминала бабушка, — и обе заплакали. Я — потому, что мне казалось, будто я иду на край света. А мать плакала из-за меня…

    — А там как было, бабушка? — Девочка уже не ждала от бабушкиной службы ничего хорошего.

    — Мать привела меня на кухню к трактирщице. Та сразу мне при матери сказала, какая у меня будет работа. Они держали еще и мясную лавку, и я должна была мыть полы в этой лавке и в трактире, убирать на кухне и в комнатах. А в воскресенье помогать трактирщице готовить. Мать договорилась с ними на год.

    Для меня там было, конечно, слишком много работы. Мне немало пришлось наплакаться, но уйти я не могла.

    Однажды в воскресенье была прекрасная погода. Я уже все чисто и хорошо убрала. Солнце освещало прибранную кухню. А я помогала чистить овощи для супа. На мне был крахмальный льняной передник с красными узорами, который соткала и вышила мне мать, и я радовалась, что хоть раз в неделю чисто одета.

    Тут пришел кто-то за мясом. Трактирщик без фартука отвесил мясо и зашел на кухню вытереть руки. Полотенца поблизости не оказалось, он подошел ко мне и вытер руки о мой передник!

    Я так расплакалась, что меня до самого обеда никак не могли успокоить. Они всегда ходили грязные, вот им и было все равно.

    Трактирщица меня с тех пор называла не иначе, как белоручкой.

    Я еле выдержала там тот год.

    Девочка вздохнула. Ей было очень жалко бабушку, которой так тяжело приходилось, хотя она была еще маленькая.

    — А потом мать забрала вас оттуда?

    — Да, забрала, но отдала служить в другое место.

    — А там вам как было? — Девочка уже почти боялась слушать о бабушкиной службе.

    — Новый хозяин, у которого я служила, был лесничим. У него были лошади, коровы, и при них он держал человека. Я должна была каждое утро косить в поле траву для коров. Потом принести для них воду, нарезать с батраком сечки, убрать в комнатах, помочь кухарке на кухне, полоть и окучивать в огороде.

    Когда я по утрам выходила в поле и оглядывалась по сторонам, мне даже плакать хотелось оттого, как велико было это поле и какой одинокой казалась я себе на нем!

    От тоски я начинала петь:

    
     
      Ох, одна я, одна, одна-одинешенька,

      Как та травушка, в поле скошенная.

      А ту травушку ветерок колышет,

      А меня, одинешеньку, никто не услышит.

     

    

    Я думала о том, как хорошо мне было, когда я дома ходила с матерью сушить сено. Мне вспоминались все песни, которым она меня тогда научила. Я начинала их напевать, и чем больше пела, тем легче становилось у меня на сердце.

    — А какие вы еще пели, бабушка? — спросила девочка.

    Бабушка ей часто пела. У нее был красивый голос, и девочка не могла наслушаться, когда у бабушки появлялось желание петь.

    — Больше всего я любила петь вот эту, — затянула бабушка протяжно:

    
     
      Ах, лишь тогда жизнь была мне не постыла,

      Когда мать меня за рученьку водила.

     

    

    
     
      Нынче счастье стороной меня обходит,

      Когда мать меня за рученьку не водит.

     

    

    
     
      За какие, за какие прогрешенья

      Меня отдали злым людям в услуженье.

     

    

    Хорошо было, — продолжала бабушка, — когда я приходила с мешком травы, пока хозяйка еще спала! Но не дай бог, если она уже встала! Не было такого прозвища, каким бы она меня не наделила. И что лентяйка я, и что вставать мне не хочется…

    — А она сама ведь спала, а, бабушка?

    — А как же! Тогда я стала подниматься еще раньше, и хотя в холодной росе мерзли ноги, я не обращала на это внимания и торопилась поскорее накосить травы. И все-таки, как я ни старалась ей угодить, она вечно меня ругала. Нигде я столько не плакала, как там. Но однажды случилось такое, что отучило меня плакать.

    — Что же это было, бабушка? — обрадовалась девочка.

    — Однажды убирала я на кухне. Хозяйка велела мне снять с полки все большие кастрюли, в которых готовили угощение, когда кололи свинью, и стереть с них пыль. Я делала свое дело, как вдруг хозяйка пришла на кухню. Она была толстая и тяжело дышала. Сев на стул, хозяйка стала следить за моей работой.

    Я старалась все делать быстро, потому что не любила медленной работы. И когда я ставила уже последнюю кастрюлю на полку, хозяйка выхватила ее у меня из рук и показала невытертое место возле ручки. Я молча еще раз вытерла кастрюлю. Тем временем она так распалилась от злости, что стала красная, как перец. Она выставляла кастрюли с полки на середину кухни, и я снова должна была их перетирать. Хозяйка стояла надо мной, пока я все не закончила. Потом ушла в комнату и легла на диван, чтобы немного поостыть.

    А мне стало невыносимо горько…

    Я побежала на гумно, бросилась там на сено и заревела в голос. Мне казалось, что я не выдержу в этом доме до праздника всех святых.

    Ну вот — пока я на гумне ревела, пришел туда батрак. Это был новый работник. Старый заболел, и ему пришлось уйти домой. Новый батрак был совсем молодой и очень веселый. Те несколько дней, что он там успел проработать, он все время со всеми шутил. Он-то и нашел меня плачущей на гумне. Спросил, что со мной. И я ему пожаловалась.

    Сначала он рассмеялся. Но я еще пуще заплакала и сказала ему, что больше здесь не выдержу.

    Тогда он присел возле меня и стал говорить: мол, плакать не стоит, надо лучше подумать, что можно сделать.

    И так он меня тогда долго учил и уговаривал, что я и сама поняла, что не должна принимать хозяйский гнев близко к сердцу. И еще он сказал мне, что не надо было второй раз перетирать уже вытертые кастрюли. И что нельзя давать себя в обиду, если ты права, как бы хозяйка из себя ни выходила.

    — И вы больше не давали, бабушка? — Девочка очень обрадовалась, потому что нашелся наконец человек, который посоветовал бабушке, как ей вести себя на такой суровой службе.

    — Я не могла себя дать в обиду, потому что этот батрак высмеял бы меня: дескать, я трусиха. А когда я увидела, как он сам насмехается над хозяевами за их спиной, то сразу стала смелее. Однажды мы собрались идти на гулянье, — вспомнила бабушка, — а в тот день мы с этим батраком резали сечку. Ее надо было нарезать столько, чтобы хватило и на воскресенье и на понедельник. Мы резали ее уже довольно долго, так что у меня даже руки заболели, а сечки все было мало. Тут он и сказал мне:

    «Э-э, надо что-нибудь выдумать, а то мы на гулянье не попадем!»

    Он набросал в тот угол, где обычно лежала сечка, сена, взбил его, а сверху мы насыпали сечки.

    Можно было подумать, что ее хватит на целую неделю!

    Не успели мы это сделать, как на гумно пришел хозяин с палкой в руке. Увидев такую кучу сечки, он похвалил нас. Но потом, видно, что-то сообразил, подошел к сечке и стал тыкать в нее палкой…

    И вдруг вытащил пучок сена!

    Тогда он накинулся на нас и, размахивая палкой, стал гонять батрака по гумну.

    А тот проворно взбежал на навозную кучу посреди двора и ухмылялся оттуда хозяину: полезай, мол, за мной, если охота!

    Что было хозяину делать? Он нахмурился и ушел в дом.

    Две недели он с нами не проронил ни слова. Но потом поостыл и, поняв, что никто лучше этого батрака не сумеет ходить за его дорогими лошадками, забыл о сене в сечке.

    — И долго вы еще там служили?

    — Четыре года, дитя мое! А потом мы оба ушли оттуда.

    — И что же вы делали дальше?

    — Поженились! Это был твой родной дед, — закончила бабушка рассказ о годах своей молодости.

    Девочка пожалела только об одном: что никогда не знала своего деда! Как же, наверное, было хорошо, что он всегда был такой веселый!

    И как хорошо, что бабушка за него вышла!

    С таким дедом она, конечно, больше никогда ни от чего не плакала!
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     КАК БАБУШКА С ДЕДОМ ХОДИЛИ ШИШКИ СОБИРАТЬ
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— Бабушка, расскажите-ка мне про деда! — попросила девочка, как только бабушка появилась в дверях.

    — Ладно, Ганичка, только сперва покажи, как у тебя глаза.

    Девочка сидела на лавке у окна и пыталась что-то писать на грифельной доске. Бабушка заботливо осмотрела ее воспаленные глаза.

    — Утром я уже легче открыла глаза, чем раньше. Но вижу еще плохо, — похвасталась и в то же время пожаловалась девочка.

    — Ты не должна писать, пока не будешь видеть совсем хорошо. Иди садись рядом со мной, я расскажу тебе, как мы с дедом ходили за шишками, — сказала бабушка весело. Ей тоже показалось, что глаза у девочки воспалены меньше.

    Девочка улыбнулась, смахнула пыль с лавки, села на тулуп, обняла худые коленки руками и стала ждать, когда же бабушка начнет рассказывать.

    — Ну, так вот, когда мы с дедом поженились, мы не знали, где будем жить. Матери у него уже не было, а у моей нас было еще много.

    Когда дед был маленький, он жил со своей матерью в задней комнатенке у богача Яблонского. Пока мать его была жива, она отрабатывала за комнату у Яблонского в поле.

    В ту же самую комнату Яблонский поселил и нас. И тоже с условием, что мы будем ему отрабатывать, как это делала покойная мать.

    Вечером, когда мы остались в комнате одни, дедушка все рассказал мне о себе. Представляешь, когда он был маленький, он даже не знал, что такое настоящий хлеб.

    — А почему? — удивилась девочка.

    — Потому что мать его была вдова и едва могла заработать ему на овсяную лепешку.

    Однажды перед рождеством, помогая готовить обед для гостей у Яблонских, мать напекла хлеба и калачей.

    За это ей дали буханку хлеба. Она спрятала его, бедняжка, в самый низ шкафа, чтоб сохранить до сочельника.

    Но мальчик нашел его по запаху. На хлебе немного отстала корка, и он выковырял из-под нее кусок мякиша. Ох и сладким же он ему показался! Как конфета!

    С той минуты он потерял покой. Как только мать уходила, он выедал кусок мякиша. Наконец остались только верхняя и нижняя корки.

    Наступил сочельник. Мать приготовила ужин, а потом полезла в шкаф за хлебом… Только тогда мальчик понял, что сделал… Его мать обычно бывала с ним строга. Что скажет она сейчас?

    Мать достала выеденный хлеб. Посмотрела на сына и сказала ему:

    «Это ты сделал?»

    Сын кивнул головой и заплакал. Он не так боялся матери, как ему стало горько, что он мог такое сделать.

    Но мать не рассердилась. Она успокоила его тем, что этот хлеб прятала все равно для него… Весь вечер он молчал. Наконец мать сказала:

    «После Нового года пойдешь сам себе зарабатывать на хлеб!»

    И отдала его к плотникам подавать дранку. Через год и он стал покрывать крыши. И потом матери уже было из чего печь хлеб.

    Однажды плотникам повезло: их наняли покрывать крыши в Оравском замке.

    — Ой! — вскрикнула девочка в восторге. Она представила себе замок на высокой голой скале, наклонившейся над рекой… На крутом скалистом склоне рос еловый лес. — Наверное, дедушка выглядел на той крыше как муравей! — вслух подумала девочка.

    — Конечно, не больше, — кивнула головой бабушка. — Его мать очень волновалась, когда принесла ему обед! Но он, плут, узнав, отчего она так перепугана, только рассмеялся.

    А однажды знаешь что он сделал? Поспорил с плотниками, что поднимется на замок, не пройдя по двору и по лестнице. Плотники очень охотно побились с ним об заклад на бутылку водки. Они хорошо знали, что на замок нельзя ни пройти по лесу, ни вскарабкаться по скале.

    — Но дедушка все-таки взобрался? — У девочки даже дух захватило.

    — Понятно, взобрался.

    — А как? — оцепенела девочка.

    — Однажды, идя утром на работу, дед остановился у леса, росшего на склоне. Оттуда тропинка вела к замку. Он велел плотникам немного подождать. Потом влез на самую верхушку ели, раскачал ее и перепрыгнул на другую. И так он перепрыгивал с ели на ель, как белка, пока не оказался на самом верху.

    Девочка от радости захлопала в ладошки.

    — Но когда об этом узнала его мать, она пошла прямо к плотникам! И накинулась на них: мол, надо было хотя бы им быть поумнее, раз сын у нее такой глупый. Больше всего она на них разозлилась за водку… И сразу же забрала от них сына и отдала его в конюхи.

    — Туда, где вы служили?

    — Нет, то была уже третья служба!

    — А когда вы вышли за него замуж, его мать еще была жива?

    — О нет, уже умерла. И он очень по ней тосковал. Только после ее смерти он понял, как она его любила и сколько из-за него пережила.

    — Ну, а как вы за шишками ходили, не расскажете? — напомнила девочка бабушке ее обещание.

    — Зимой, когда другой работы не было, мы с дедушкой всегда ходили собирать шишки, — продолжала бабушка. — Работа была не из хороших, но заработать деньги было трудно, и люди не гнушались и ею.

    — А для чего вы собирали шишки?

    — Шишки мы собирали на семена для лесопитомника. Лесник сеял их на грядках, как мы сеем морковь или петрушку. А когда из семян вырастали молодые елочки, парни и девушки сажали их в вырубках. За пятьдесят лет из них вырос новый еловый лес. Когда ты будешь большая, и ты пойдешь елочки сажать.

    Девочке это ужасно понравилось. Она впервые услышала, что лес, который шумит за рекой, вырос не сам, а был выращен людьми.

    — Вот за этими шишками мы и ходили с дедушкой.

    У Яблонских был пес. Очень ласковый и красивый, с белой кудрявой шерстью. Его звали Белко.

    Дедушка не мог мимо него пройти, чтоб не погладить его по белой шерсти и не сказать ему: «На, Белко, на!» Он любил животных, не то что старый Яблонский. И ведь пес ничего плохого ему не сделал. А Яблонский в сердцах пинал пса сапогом, если тот попадался ему под ноги. Он к людям был бессердечен, а уж к животным и подавно, — вздохнула бабушка. — Белко очень любил деда и всегда ходил с ним за шишками. Пока мы срывали их с елок, он сидел под деревом и сторожил наш узелок с хлебом и салом.

    — Бабушка, а как вы срывали шишки? — поинтересовалась девочка, потому что хорошо запомнила, какие елки высокие и что больше всего шишек бывает на самом верху.

    — А вот как: дед влезал на елку, бросал шишки вниз, а я их собирала в мешок. И как тогда, когда он взобрался на замок, дед раскачивал верхушку ели, перескакивал с нее на другую, а с другой на третью. Сперва я даже смотреть на это не могла, так боялась, что дедушка упадет и убьется. Но потом привыкла.

    Однажды зашли мы в лес далеко-далеко. В тот день мы собирали шишки очень долго. Дед слез с последней елки, когда совсем стемнело. Мы ходили по лесу и искали место, где оставили Белко с узелком. Но ни Белко, ни узелка нигде не было.

    Мы отправились в обратный путь, решив, что умный пес побежал с узелком домой. Но Белко не было и дома! Всю ночь мы не спали, так нам было его жаль.

    На другое утро мы снова пошли за шишками. Приходим на опушку леса и что же видим? Белко стоит под деревом, где мы вчера его оставили, и сторожит узелок! К еде даже и не притронулся. Увидев нас, Белко весело залаял и радостно запрыгал вокруг деда.

    — А почему же вы вечером его не нашли? — удивилась девочка.

    — Было уже темно. А в темноте в лесу не очень-то увидишь. Может быть, Белко и лаял, но еловый лес сильно шумит, вот мы его и не услышали…

    — А вы дали ему хлеба и сала? — спросила девочка. Ей показалось, что бабушка недостаточно оценила верную службу пса.

    — Конечно, мы сразу же его накормили, погладили по спине и потрепали по голове. Ведь часто даже люди не бывают такими верными, каким оказался этот пес.
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     КАК БАБУШКА ТОНУЛА
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Однажды девочке приснился хороший сон.

    Она стояла на берегу реки и била прутиком по воде. Вдруг она заметила, что вниз по воде что-то плывет. Девочка быстро вошла в воду и выловила красивую куклу! У куклы были синие глазки, красное платьице и настоящие волосы. Девочка побежала с ней домой, споткнулась на пороге и… проснулась.

    И стала безудержно плакать, сидя в постели. Мама никак не могла ее успокоить. У нее не было времени отвлекать девочку, потому что, как и каждое утро, она торопилась на работу.

    Из задней комнаты выглянула бабушка.

    — Что случилось, Ганичка? — спросила она у внучки и вытерла ей слезы чистым платком.

    — Мне приснилось, — захныкала девочка жалобно, — что вниз по реке плыла кукла. И такая была красивая! Я выловила ее. Но когда проснулась, увидела, что мне это только снилось…

    — А я ведь тебе еще не рассказывала, как я тонула на сплаве леса, — постаралась бабушка отвлечь внучку.

    Девочка успокоилась. Мама быстро ее умыла и одела. Когда мама ушла на работу и бабушка стала заплетать девочке косички, та попросила:

    — Рассказывайте скорее, бабушка!

    — Сейчас, вот только работу принесу.

    Девочка тем временем совсем забыла о своих слезах, и, когда бабушка вошла с куделью, которую трепала для чужих людей, она уже сидела на тулупе и ждала.

    — Однажды мы с дедом, — начала бабушка, — отправились на сплав леса.

    Сплавлять лес по реке можно было только тогда, когда вода поднималась высоко. Работа была опасная, но за нее хорошо платили.

    С вечера мы приготовили все, что надо было взять в дорогу. Пока я пекла лепешки, дед точил топор и рассказывал мне, как впервые попал на сплав.

    Когда он плыл на плоту через село, мать уже ждала его на дороге, чтобы бросить ему на плот свежеиспеченную лепешку. Так делали все женщины в нашем селе. Они заворачивали теплую лепешку с салом в салфетку и бросали на плот. Замерзшим плотогонам это приходилось кстати.

    Но мать была уже стара, и руки у нее были не такие сильные, как у молодых женщин. Она не сумела добросить узелок до плота, и он поплыл вниз по воде…

    Мать, как стояла, так и расплакалась. И над узелком, и над парнем, что остался на целый день голодным.

    Но дедушка сплавил лес удачно. Возвращаясь со сплава домой, он остановился в городе и на все заработанные деньги купил ей теплый шерстяной платок на зиму. Мать даже прослезилась от радости, когда дед вручил ей этот платок.

    — А ведь он ее любил, правда, бабушка!

    — Конечно, любил. Кроме нее, у него никого на свете не было.

    — А вы, бабушка, как ходили на сплав?

    — Об этом я и хочу тебе рассказать. Послушай!

    Ранним утром мы с дедом пришли на причал, где сбивали плоты. По дороге к нам присоединились и другие плотогоны, так что идти было весело.

    Дедушка сбил плот первым. Прикрепил весла и показал мне, как обращаться с моим веслом. Я должна была стоять у заднего весла, а он у переднего.

    Мы поплыли на плоту вниз по реке. За нами двигались остальные.

    Дедушка время от времени греб передним веслом, а я вслед за ним подгребала задним. Сначала я немного побаивалась, но потом привыкла. Я смотрела, как позади остаются поля и села. Временами мне казалось, что плот стоит, а все вокруг нас движется. Лишь когда мы подплыли к мосту, я испугалась, не налетим ли мы на него. Но дед только повернул весло, и мы проскользнули, как по широкой улице.

    Уже и солнце взошло, но нам было холодно. Дед развел костер.

    — Прямо на плоту? — испугалась девочка.

    — Разумеется, на плоту! Как только дед сбил плот, он принес большой плоский камень для костра. А стружек и щепок было вдоволь, ведь дед выстругивал весла.

    Мы согрелись, поели лепешек с салом, и мне сразу стало веселее. Я смотрела на поля и думала: как все-таки хорошо на свете!

    Дедушка даже спел мне песенку:

    
     
      Я лесами шел,

      я водами плыл

      и тебя, моя милая,

      вспоминал.

     

    

    Когда мы проплывали мимо сел, из домов выбегали ребятишки. Они махали нам и весело кричали:

    
     
      Плотогоны,

      вы куда?

      В город, не иначе!

      Дай вам бог удачи!

     

    

    И я им весело махала в ответ.

    Но иногда собиралось несколько сорванцов на дороге, и они кричали:

    
     
      Плотогоны лодыри,

      вечно лезут в драку,

      утопили парня,

      говорят собаку.

     

    

    
     
      Где скала? Где скала?

      Вот скала! Вот скала!

      Чтоб у вас весь плот разбился!

      Не осталось ни кола!

     

    

    Дед на это не обращал никакого внимания, а мне сразу становилось тяжелее на сердце. А что, если с нами вдруг что-нибудь стрясется? Ведь сколько плотогонов погибло, когда их плоты разбивались, ударившись о скалу!

    А мы как раз подплыли к коварным излучинам реки. Дед вел плот умело и все время кричал мне, в какую сторону поворачивать весло. Он был опытным сплавщиком.

    Нам оставалось пройти самое опасное место. Там, где большая и высокая скала выступала почти до середины реки. Здесь надо было проскочить по узкому и к тому же извилистому руслу. Вода у скалы гудела и пенистыми брызгами разбивалась о камни.

    Солнце стояло уже высоко. Мне стало жарко. Но некогда было снять кожушок. Казалось, что течение несет нас прямо на скалу.

    Дед крикнул, чтоб я крепко держала весло на весу, а он уж сам выгребет. Он боялся, как бы я не наделала беды, если не сумею управиться с веслом.

    Я сделала, как он мне велел. Конечно, я не смогла бы орудовать веслом. Дедушка уперся ногами в бревно и сколько хватало сил веслом отталкивал плот от скалы. Я же, замерев от страха, ждала, когда течение выбросит нас на камни.

    Мы уже заворачивали за скалу…

    Я посмотрела на деда и вдруг увидела, как волны накрыли его с головой! Я так испугалась, что весло выпало у меня из рук. И как только оно шлепнулось на воду, рукоять ударила меня и сбила в реку.

    «Конец мне пришел!» — подумала я.

    Но я не утонула. Кожушок и длинная юбка несли меня вслед за плотом. А с другого плота я услышала крики мужчин:

    «Береги-и-ись! Женщина тоне-е-ет!»

    Дед тут же закрепил весло и быстро перебежал на другой конец плота. Мне бросили веревку, я, держась за нее, подтянулась и с помощью деда взобралась на плот.

    Это было уже в тех местах, где русло реки расширялось и вода текла спокойнее.

    Дед развел костер. Я села у огня. Он снял с меня кожушок и накинул свою куртку, чтоб я согрелась.

    Впервые в жизни я видела его испуганным.

    Я успокоилась только тогда, когда сошла с плота на твердую землю.

    — А были вы еще когда-нибудь на сплаве, бабушка? — спросила тоже перепуганная девочка.

    — Нет, не была! Дедушка больше не хотел брать меня с собой. Да я бы и сама не пошла. Ведь и до сих пор мне еще иногда снится, что я тону…

    Девочка уже совсем забыла об утреннем сне.

    Она немного сердилась на бабушку, что та не послушала деда и не держала весло так крепко, как он велел. Как легко она могла утонуть на том опасном месте.
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Однажды утром девочка проснулась, но не поднялась с постели. Не смогла.

    Она лежала неподвижно с закрытыми глазами и слушала, как плещется вода под окнами и шумит лес за рекой.

    Скоро в лесу расцветут первые подснежники с нежными белыми лепестками. А что, если она до тех пор не выздоровеет? Другие дети пойдут за цветами, а она будет лежать больная… Ее охватил страх. Она позвала маму, но та уже давно ушла на работу.

    Зато в комнату вошла бабушка.

    — А что я тебе несу, Ганичка! Это подкрепит тебя.

    — Что же вы мне несете? — повеселела девочка.

    — Моя покойная мать говорила, что квашеная капуста в такое время, накануне весны, возвращает людям здоровье. Я принесла тебе немного в мисочке.

    Девочка взяла миску и почти на ощупь брала и клала в рот шинкованную капусту. Она ела с жадностью. И даже сок со дна мисочки выпила.

    Бабушка в это время стояла над внучкой и улыбалась.

    — А вы будете мне еще рассказывать? — спросила девочка, отдавая пустую миску.

    — Буду, дитя мое! До тех пор буду тебе рассказывать, пока твоя болезнь не пройдет.

    Девочка в тот день не встала с постели, только села и стала ждать.

    — О чем же тебе сегодня рассказать? — спросила бабушка. Ей показалось, что внучка в это утро выглядит хуже, чем обычно.

    — О дедушке!

    О деде бабушка любила рассказывать больше всего.

    Наверное, в этих рассказах она еще раз переживала годы своей молодости.

    — Ну, так слушай!

    Девочка блаженно улыбнулась и сложила руки за головой.

    — Была жатва. Мы работали у старого Яблонского. Отрабатывали жилье за тот год.

    Наступил вечер. Я носила коровам воду, а дед выгребал навоз из хлева.

    Старый Яблонский вывел из хлева могучего быка. То ли бык хотел пить, то ли у Яблонского сил не хватило, но животное вырвалось от него и бросилось на меня. Бык рванулся вперед, поддел меня рогами и свалил наземь.

    От страха я потеряла сознание и очнулась только в комнате, когда пришел доктор. Он осмотрел меня, перевязал и велел лежать. Всю осень я пролежала у матери!

    В тот же вечер дедушка мне рассказал, как все случилось. Он подскочил к быку, схватил его за цепь, висевшую из ноздрей, и отвел в хлев. Привязав быка, он сказал Яблонскому:

    «Дайте лошадей, надо поехать за доктором».

    «Лошадей я не дам!» — отрезал Яблонский.

    Дед схватил вилы для навоза и закричал:

    «Дадите или нет?»

    Яблонский испугался, что дед его заколет, и дал лошадей. Но затаил на нас злобу. И когда доктор уехал, сказал, что не хочет нас больше видеть в своем доме, чтобы мы убирались вон из его комнаты.

    Но мы-то знали, почему он нас выгнал. Ему нужна была женщина, которая бы работала, а не лежала в постели. И вот в ту ночь мы решили, что дедушка поедет в Америку, а я, когда поправлюсь дома у матери, снова пойду в услужение. Мы накопим денег и построим себе собственный домишко. И не будем зависеть от неумолимого Яблонского.
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Все, что до сих пор бабушка рассказывала о деде, девочка могла себе очень живо представить.

    Но что делал дед в Америке?

    Девочке уже случалось слышать об Америке.

    Говорили, будто там есть город, в котором живет столько людей, сколько здесь во всех городах, вместе взятых. И эти люди говорят совсем на другом языке.

    Как же с ними дед объяснялся?

    Девочка никак не могла этого понять и попросила бабушку рассказать ей, как жилось деду в Америке.

    — Ох, дитя мое, — покачала бабушка головой, — нелегко ему было.

    С собой он взял все деньги, какие мы сберегли, еще и занять пришлось. Из нашего села уходили двое: он и еще один, который ехал уже второй раз.

    Они проехали поездом через три страны, прежде чем добрались до моря.

    Про поезд рассказывать вроде бы нечего. Местность как местность: где больше гор, а где снова равнины.

    Но когда поднялись на корабль…

    Хотя дед был смелым и бесстрашным, но и ему стало не по себе, когда корабль отчалил от пристани и вышел в открытое море.

    Две недели они не видели ничего, одну только воду!

    И бурю на море испытали. Волны швыряли корабль, как ореховую скорлупку, если пустить ее вниз по ручью.

    Но через три дня море успокоилось, и они уже потом благополучно доплыли до Америки.

    Хорошо, что второй уже был там однажды. Он отвел деда к землякам.

    Все они добывали уголь в шахте.

    На эту работу нанялся и дед.

    В американской шахте работать было очень трудно. Углекопам приходилось целый день лежа бить киркой по угольному пласту. Сколько тележек угля они добывали, за столько им и платили.

    Но дед был веселый человек, поэтому он привык и к такой работе.

    Он всегда думал только о том, как вернется домой, как построит собственный дом.

    Оттуда богач Яблонский его уже не выгонит!

    И когда он об этом думал, ему веселее работалось.

    Лишь по воскресеньям ему бывало грустно.

    Земляки обычно покупали бочонок пива и попивали целый день. Но деду это не нравилось. Он предпочел купить велосипед и каждое воскресенье ездил на нем в другой город. Но ничего ему в этих чужих городах не нравилось. И он лишь еще больше тосковал о своем родном селе.

    А потом еще усерднее рубил уголь, только бы скорее возвратиться домой.

    — А вы что тогда делали, бабушка? — прервала ее девочка.

    — Я ведь тебе уже рассказывала, что пошла служить, — объяснила бабушка внучке. — Как только поправилась, стала работать с утра до вечера, чтобы тоже что-нибудь накопить на домик.

    Только ночью, когда светила луна, я выходила на порог и приговаривала:

    «Эй, месяц, месяц, ты светишь и моему мужу в Америке, передай ему там привет!»

    И мне становилось немного радостнее, когда я думала, что, может, и дедушка посмотрит ночью на луну и вспомнит меня.

    — А дедушка писал вам письма из Америки?

    Девочка очень жалела деда и бабушку, которым пришлось так переживать, когда каждый из них был на другом конце света.

    — Да, конечно! Каждый раз, посылая деньги, он отправлял и письмо. Но никогда ничего не писал о своей тяжелой работе. Всегда только о веселом. Однажды он сообщил, что купил себе часы. И они у него так весело тикают над головой, когда он просыпается, как будто я с ним разговариваю.

    Девочке это понравилось. Как хорошо, что дед оставался веселым и тогда, когда ему было совсем не весело.

    — Так прошло два года, — продолжала бабушка. — Как-то раз в воскресенье я пришла к матери. У нее стоял мой сундук с одеждой, и я хотела кое-что взять. Тогда я служила через одну деревню от нашей.

    Смеркалось, я сидела на пороге и вспоминала деда.

    Что делает он в Америке? Когда вернется? Долго ли нам еще ждать его?

    Во двор вошел какой-то прохожий в черной одежде. Он был заросший, с бородой и с большими усами. Прохожий спросил у меня низким голосом:

    «Не пустите ли переночевать?»

    «С радостью бы, да не можем. Нас тут много живет в одной комнате. Сходите к старосте, он даст вам ночлег там, где народу поменьше. Заботиться о путниках — его дело».

    «Что это вы такая сердитая? — промолвил он басом. — Может, в доме найдутся люди подобрее?» И он вошел в дом.

    «Мать скажет ему то же самое!» — подумала я и осталась сидеть на пороге.

    Не просидела я и минуты, как в дверях появилась моя мать и говорит мне:

    «Иди в дом! Ведь этот прохожий принес тебе весточку из Америки…»

    Я быстро вскочила и вбежала в дом. Над столом уже горела керосиновая лампа. Усатый человек, сидевший за столом, сказал мне:

    «Ты что, и вправду меня не узнаешь?»

    «У него голос точь-в-точь как у моего мужа», — подумала я удивленно. Посмотрела на него и…

    — … и это действительно был дедушка? — нетерпеливо прервала девочка бабушкин рассказ.

    — Конечно, это был он! Чемодан он оставил в трактире, хотел нас посильнее удивить. А голос изменил, чтоб мы его не узнали. Да и как я могла его узнать?

    Когда он ехал в Америку, щеки у него были кровь с молоком, он носил красный кожушок, белую рубаху, а возвратился к нам таким заросшим и черным!

    Только переодевшись и побрившись, он стал немного похож на прежнего…

    Девочке очень понравилось, как дед вернулся. Как хорошо, что он не разучился шутить после всего того, что пережил за два года в Америке.

    — А вы построили потом домик, бабушка?

    — А как же. И теперь мы в нем живем!

    Девочка посерьезнела.

    С тех пор она совсем иначе смотрела на деревянный домишко, в котором жила с матерью и бабушкой. Он стал для нее намного дороже, когда она узнала, как далеко пришлось деду ездить и чего только ему не пришлось перенести, чтобы им с бабушкой было где жить.
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По утрам девочка всегда просыпалась от одного и того же звука.

    Это был резкий свисток паровоза, появлявшегося из-за поворота.

    Сразу за рекой проходила железная дорога. По ней ходили пассажирские и товарные поезда. Товарные были длинные-предлинные. Большей частью они возили бревна из леса. Люди уже не занимались лесосплавом, а если иногда и приходилось им это делать, то не надо было идти назад пешком. Вниз по реке они плыли на плотах, обратно возвращались пассажирским поездом.

    Девочка еще не ездила поездом. Но ей очень хотелось. Когда поезд мчался по насыпи за рекой, он был похож на большую игрушку. Наверное, ехать в поезде очень занятно.

    — А когда вы первый раз ездили поездом? — спросила девочка. Она решила, что и ей впервые придется поехать, когда ей будет столько же лет, сколько было тогда бабушке.

    — Я ездила, дитя мое, когда мне было уже за тридцать.

    — А почему так поздно? — опечалилась девочка.

    — Потому что до того времени поезд здесь не проходил! Железную дорогу начали строить после того, как дед вернулся из Америки. Он тоже ее строил, — улыбнулась бабушка.

    — И дед? — удивилась девочка. — Эта работа ему, наверное, нравилась, — сказала она и тут же стала упрашивать бабушку поскорее ей рассказать, как строили эту самую железную дорогу.

    — Ох, дитя мое, это долгая история. Погоди, сейчас расскажу, вот только работу принесу.

    Бабушка вышла из комнаты и вскоре принесла оставшуюся шерсть.

    — Уже последнюю кудель треплю. За это мне дадут кусок сукна тебе на сапожки…

    Но девочку даже сапожки не интересовали, только железная дорога. Она спросила взволнованно:

    — Как же это было, бабушка?

    — Сначала по селу разнесся слух, что будут строить железную дорогу, — ответила бабушка, занявшись своей работой. — Ну и разговоров было тогда!

    Некоторые говорили, что железная дорога — дело хорошее. Поездом дешевле возить соль, муку, сахар. И продукты эти уже не будут так дороги, как прежде, когда их возили на телегах. И люди больше не будут ходить пешком в город и на ярмарку, а поедут поездом и вмиг окажутся на месте.

    — А ведь они правильно говорили, правда, бабушка?

    — Конечно, правильно.

    Но нашлись и такие, кто был против этого. Они говорили, что под железную дорогу займут лучшие поля. Земля потом будет меньше родить и наступит голод. А эти поездки поездом — тоже вряд ли будут такими легкими, как люди думают. От большой скорости у них начнет кружиться голова, и они не смогут долго ехать.

    Дед над этими глупыми речами только смеялся. Он достаточно наездился по железной дороге, когда ехал в Америку и когда оттуда возвращался. И голова у него не закружилась! Он знал, что такие слухи может распускать только богач Яблонский. Железная дорога должна была проходить по его лучшим землям на равнине за рекой, и хоть земли у него хватало, он не хотел отдавать ни полоски. Яблонский понимал также, что уже никогда больше не заработает столько, сколько зарабатывал, привозя весь товар из города на лошадях.

    Но все кругом догадались, почему Яблонскому не по душе железная дорога. И обрадовались, когда пришли инженеры мерить землю.

    Дед тоже нанялся рабочим на строительство железной дороги.

    — Мне очень хочется знать, как же ее строили, бабушка, — интересовалась девочка.

    — Ох, Ганичка, это была работа не из легких.

    Например, в каменоломне, где камень взрывали динамитом! Сколько я просила деда быть поосторожнее! А он еще этот динамит прятал на ночь у нас в подвале в ящике! Я всегда дрожала от страха, что наш дом взорвется…

    Камня нужно было много. И берега реки надо было укрепить, и мосты построить, и насыпи в некоторых местах выложить.

    Теперь уже девочка знала, почему в горе за железной дорогой такая огромная яма. И она могла себе представить, сколько пришлось потрудиться, чтобы добыть столько камня да еще и разбить его.

    — Там, где река протекала у самой горы, железную дорогу пришлось прокладывать в скале. Люди не могли поверить, что там сможет проходить поезд.

    А когда строили мосты, дед даже не ночевал дома.

    Вот поедешь поездом, хорошо посмотри на те мосты, — добавила бабушка, — потому что все их строил твой дед!

    Девочка молчала, но сердце ее от радости забилось сильнее. Как много все-таки сделал ее дед во время строительства железной дороги!

    — А когда все мосты уже были построены и по насыпи проложили две черные ленты железных рельсов, по селу однажды разнесся слух, что пойдет первый поезд. Ты только подумай, как люди ждали этого, если до той поры, кроме тех, кто побывал в Америке, никто еще поезда и не видел!

    — А вы тоже радовались, бабушка?

    — Еще как!

    Только мы услышали свист паровоза на повороте, как все село выбежало на дорогу.

    Ничего подобного никто до тех пор не видел!

    Паровоз, украшенный цветами, медленно тащил за собой вагоны с людьми. Из окон выглядывали рабочие, строившие железную дорогу, и махали нам. Среди них я увидела и дедушку!

    А люди из села тоже махали и весело кричали. Только дети стояли, вытаращив глаза, и смотрели на поезд, как на какое-то чудо. Ведь он был похож на змею с глазищами впереди! И пыхтел так, будто на что-то злился!

    Один лишь богач Яблонский не вышел на дорогу, а только выглядывал из-под повети. Очень уж ему было не по душе, что людям будет лучше и что он уже не сможет зарабатывать столько на извозе.

    — Ну и злой же был этот Яблонский! Правда, бабушка?

    — Правда, злющий!

    Ну, а я тогда впервые на рождество сварила кофе и испекла пирог. Сахар для кофе и муку для пирога привез уже поезд.

    Дедушка остался работать на железной дороге. Он чинил мосты, если там что-нибудь портилось. Лишь теперь ему пригодилось то, чему он в молодости научился у плотников…

    Много лет спустя девочка переходила через железнодорожный мост. Она рассматривала его сложные конструкции и думала: «Как это прекрасно, что хоть деда давно уже нет в живых, его работа осталась». Ей показалось, что все заклепки и болты на мосту кричат ей: «Нас сюда заклепал и привинтил твой дед!»
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     БАБУШКА РАССКАЗЫВАЕТ ПРО ДИКИХ ГУСЕЙ
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Девочке что ни день становилось все хуже. Однажды утром она проснулась и совсем не смогла открыть глаза. Они так болели, что даже отвар ромашки не смог отмочить присохший к ресницам гной и успокоить колющую боль.

    А вокруг уже началась весна!

    Девочка узнавала ее по хору птичьих голосов, что ранним утром доносились из рощи за рекой. Казалось, что птицы хотят перекричать друг друга.

    Бабушка каждое утро выводила девочку на теплую завалинку. Но весеннее солнце жгло девочке глаза, и она опускала голову, чтоб глаза меньше болели.

    — Вот и ласточки прилетели из теплых краев, — сказала бабушка.

    — Вы их видите, бабушка? Вы хорошо их видите? — грустно спросила девочка, потому что не видела ласточек.

    — Вижу, дитя мое. Это те же самые, что жили здесь в прошлом году. Они чинят под крышей старое гнездо.

    — А откуда вы знаете, бабушка, что это те же самые?

    — Знаю, потому что ласточки всегда возвращаются в те же гнезда, из которых вылетели осенью. Есть у них такое чувство, которое тянет их туда, где они вылупились.

    «Как это хорошо, — думала девочка, — что ласточки не забывают своего дома». Она спросила:

    — И все птицы, что улетают на зиму в теплые края, такие?

    — Конечно, все! И к тому же они летят туда и обратно одним и тем же путем!

    — А вот что произошло однажды осенью, — вспомнила бабушка. — Мы жили уже в этом доме. Тогда он стоял на самом краю села, и за нами начиналось поле. У нас подрастала твоя мама. Я держала большое стадо гусей, потому что мне нужны были перья для перин. Чтобы сшить их для твоей мамы, когда она пойдет замуж.

    Как-то я загоняла тех гусей на ночь в хлев.

    И вдруг услышала гогот диких гусей. Я остановилась у открытого хлева и стала смотреть, куда они летят. Гуси летели очень низко. Я стояла как зачарованная. Такое случается редко, чтоб дикие гуси летели над самыми крышами.

    И гоготали они тогда иначе, как будто на своем гусином языке прощались с родным краем и кричали:

    
     
      Будьте здоровы,

      оставайтесь с богом,

      мы уже летим в дальние края!

     

    

    Их гогот услышала в хлеву и наша старая гусыня, потому что и она загоготала во всю мочь.

    И тут случилось диво дивное!

    Стая диких гусей медленно, шурша крыльями, спускалась к нам во двор.

    — И что вы сделали, бабушка?

    Девочка задала вопрос совсем тихо, как будто дикие гуси спустились во двор только что и она боялась их спугнуть.

    — От неожиданности я не знала, что делать. И стояла как вкопанная, не отходя от раскрытых дверей хлева. Гуси направились на голос нашей гусыни. И так вся эта темно-сизая стая вошла в хлев к нашим гусям.

    А я, все еще как во сне, закрыла дверь на щеколду и пошла готовить ужин. О гусях я никому ничего не сказала, но они не выходили у меня из головы. И даже ночью приснились.

    — А утром что было? Они остались у вас? — спросила девочка с нетерпением.

    — Подожди, не забегай вперед! Я все тебе расскажу!

    Утром, едва проснувшись, я побежала в хлев. Приоткрыла дверь и заглянула, что же там делается. В хлеву было темно, я открыла дверь пошире, и… что тут случилось!

    Вдруг что-то зашумело, и серая стая диких гусей с криком вылетела во двор. Не успела я оглянуться, как гуси уже поднимались над крышами.

    Я грустно посмотрела на наших гусей, выходящих из хлева. И вдруг я увидела: одна дикая гусыня осталась!

    Это была очень старая сизая гусыня. Одно крыло у нее свисало раненое. Я сразу поняла, почему она осталась. Ведь и она размахивала крыльями, но тщетно, потому что не могла лететь с молодыми в дальние края.

    — А что с ней потом стало, бабушка?

    — Всю зиму она ходила с нашей старой гусыней по двору. Словно две подружки.

    К весне обе гусыни стали нестись. Я посадила их на яйца, и они долго высиживали их. Как только зазеленела первая травка, обе гусыни вывели по стайке маленьких гусят. Гусята дикой гусыни были сизые, только на голове и под брюшком белые. Наши гусята, как всегда, были желтенькие, словно одуванчики. И все это пестрое стадо ходило вместе и клевало крапиву и зерно из одного корытца.

    Целое лето я не могла нарадоваться на них.

    Но осенью серое стадо начало волноваться. Оно отделилось от белого, и мне стало трудно загонять их по вечерам вместе в хлев.

    Как-то вечером я пошла запирать хлев. Над головой я услышала гогот пролетавшей стаи диких гусей. Я посмотрела, куда они летят. И вдруг наши дикие гуси захлопали крыльями, поднялись в воздух и улетели!

    Вот что они сделали. Напрасно я с ними мучилась.

    Но старая дикая гусыня осталась. Она была уже совсем стара, тяжела на подъем и, конечно, не могла взлететь так высоко.

    — А потом она снова высидела гусят?

    — Снова! Но я уже глядела в оба. Я обрезала им крылья, чтоб они не смогли улететь. Ведь в ваших перинах серые перья смешаны с белыми.

    Бабушка закончила свой рассказ.

    Но девочка не радовалась, как прежде, не улыбалась. Она думала: как хорошо быть дикой гусыней и свободно лететь над горами и долинами с веселой стаей в незнакомый мир…

    Потом она спросила:

    — Бабушка, а я поправлюсь? Я буду видеть, когда у нас выведутся гусята?

    Бабушка испуганно посмотрела на внучку. Ее личико было очень грустным. Оно стало похоже на лица слепых. Только теперь бабушка поняла, что дело плохо. Она испугалась, что девочка совсем ослепнет.

    — Почему вы молчите, бабушка? — Девочка погладила бабушку по щекам и почувствовала, что они мокрые от слез. Тогда она и сама расплакалась.

    И тут у бабушки созрело решение.

    — Не бойся! Завтра пойдем к доктору.

    — И он вылечит мне глаза?

    — Конечно, вылечит!

    Девочка успокоилась. Бабушка говорила так уверенно, что ей нельзя было не поверить.
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     БАБУШКА БЫЛА С ДЕВОЧКОЙ У ДОКТОРА
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Этот день был самым волнующим из всех, какие девочке приходилось до тех пор переживать.

    Проснувшись утром, она услышала, что бабушка уже ходит по комнате.

    — Что вы делаете, бабушка? — спросила она с постели.

    — Надеваю выходное платье. Мы идем к доктору.

    Бабушка еще ни разу не ходила к доктору. Она никогда не болела. Только один раз, когда ее забодал бык, доктор приходил к ней. Но это было так давно… Когда у детей случалась простуда или болел живот, их лечили травами. Она верила, что и внучкины глаза вылечатся от ромашкового отвара.

    Но вчера она поняла, что болезнь внучки ее лекарствами не вылечишь.

    Девочка тут же слезла с постели. Бабушка надела и ей выходное платье.

    Но вот обе были готовы, бабушка взяла девочку за руку, и они вышли из дому.

    Доктор жил в соседнем селе.

    Когда они шли по селу, люди спрашивали у бабушки, куда они направляются. И каждому она серьезно отвечала:

    — Мы идем с девочкой к доктору.

    Наконец они вышли за село, их перестали расспрашивать, и тогда девочка спросила:

    — Вы по этой дороге шли, когда мать вас вела на службу?

    — Да, по этой же самой! И была я не больше тебя. Но это было еще не самое худшее.

    — А что было самое худшее?

    — Хуже всего было, что я ходила туда ночью совсем одна. Я страшно боялась.

    — А чего вы боялись?

    — Мало ли чего! Послушай только, как тут вода шумит! Мы идем мимо Марковой скалы, где уже столько людей утонуло. Старые люди рассказывали, что в глубине под скалой живет водяной. Говорили, что он по ночам при луне выходит на скалу: там подстерегает людей. Кого удается, того он тащит на дно.

    — И вы верили, что это правда?

    — Не совсем, но когда я шла здесь ночью и луна светила, ивы склонялись к воде и ветер в них шелестел, мне всегда думалось: «Что бы я сделала, если бы и вправду водяной вышел на скалу…» И мне сразу становилось так страшно, что я пускалась бежать и бежала до самого села.

    — А чего вы еще боялись, когда шли туда, бабушка? — Девочка не верит в привидения, и потому ей смешно, что бабушка могла их бояться.

    — Старые люди еще рассказывали, что в зарослях над дорогой живут лешачихи.

    — Лешачихи? А кто это были?

    — Говорили, что это была нечистая сила. Когда в каком-нибудь доме рождался ребенок, они приходили ночью под окно и, если мать хоть на минутку отходила от ребенка, вбегали в дом, вытаскивали ее дитя из колыбели и подбрасывали туда свое. Такие подкидыши, как правило, бывали очень плохими детьми, целый день орали, и не было с ними никакого сладу. Вот потому-то плохих детей и называют обменышами.

    Когда я так бежала, мне казалось, что лешачихи гонятся за мной, вот-вот схватят за косу и утащат в заросли.

    — Но ведь вы знали, что их нет?

    — Знать-то знала. Но ночью что угодно может померещиться, а потом днем над этим смеешься.

    — Бабушка, а почему люди придумали водяных и лешачих?

    — Дед мне рассказывал, что раньше люди не знали, почему водоворот под Марковой скалой обладает такой силой, что может затащить человека на глубину. Вот они и думали, будто это делает водяной. А те дети, с которыми взрослые не могли совладать, были, конечно, просто больны. Врачей тогда не было, вот люди и не знали, почему они плохо себя ведут. И объясняли это тем, что лешачихи хороших детей забирают, а своих подбрасывают.

    Как обрадовалась девочка, что теперь уже есть врачи! И что они с бабушкой сейчас идут к доктору. Она уже твердо верила, что он вылечит ей глаза.

    У доктора еще никого не было.

    В приемной как-то по-особому пахло лекарствами. Бабушка и девочка сели на скамью и стали ждать. Обстановка действовала на них так, что они боялись словом переброситься.

    Вдруг скрипнула дверь, и послышался низкий голос:

    — Войдите!

    Девочка не видела, что доктор уже стар и сед. Не видела она и как он нахмурился, когда посмотрел ей в лицо. А голос у него был очень сердитый:

    — Что это с девочкой?

    Бабушка начала рассказывать по порядку с самого начала, как у девочки зимой лишь слегка воспалились глаза и она промывала их отваром ромашки, как девочке вроде бы уже стало от этого легче, и вдруг сейчас, накануне весны, глаза разболелись так, что она ничего не видит…

    — А почему вы сразу не пришли? Почему заставили девочку страдать? Вы что, хотите, чтобы она ослепла? — услышала девочка разгневанный голос и почувствовала, что доктор очень сердится на бабушку.

    И это придало ей смелости.

    Как это доктор может обижать бабушку, которая так о ней заботится!

    — Бабушка не заставляла меня страдать. Она мне всю зиму рассказывала…

    Голосок у девочки был ясный и смелый.

    — Ага, смелая девочка, не боится, — улыбнулся доктор.

    — Бабушка мне сказала, что вы обязательно вылечите мне глаза, — добавила девочка еще смелее.

    — Ну, значит, я должен их вылечить, — сказал доктор, и голос его стал мягче.

    Потом он поставил девочку перед собой и внимательно осмотрел ее глаза. После этого он посадил ее к себе на колени и очень серьезно спросил:

    — У вас есть дома гусята?

    — Будут. Уже скоро вылупятся.

    — А чем вы их кормите, когда они маленькие?

    — Бабушка им мелко рубит яйцо с крапивой. Они даже драку затевают, так им это нравится.

    — Ну, так слушай меня внимательно. И твоя бабушка пускай слушает. Глаза у тебя болят потому, что ты очень слаба, что ты не ешь такой пищи, от которой можно стать сильнее. Знаешь, что тебе надо кушать? То, что едят гусята! Яйца и овощи, которые растут у вас в огороде: морковку, шпинат, кольраби, зеленый горошек… А зимой квашеную капусту из бочки…

    — А бабушка мне ее давала!

    — Правильно делала. А теперь скажи мне, что делают гусята, когда бабушка их накормит?

    — Ну, ходят по двору, клюют травку и греются на солнышке.

    — И ты должна целый день ходить по солнышку. А летом собирать землянику, малину, чернику, лесные орехи, терн… В них заключены чудесные лекарства. Их заколдовало туда солнышко, когда на них целый год светило. Именно они нужны тебе, чтобы быть здоровой.

    Девочка внимательно слушала.

    — А чем тебя лечит бабушка, когда ты кашляешь?

    — Липовым чаем.

    — Вот видишь, и в липовый цвет заколдовало солнышко лекарство. Это даже пчелы знают. Когда липы цветут, они собирают на них мед. Но ведь у вас меду нет?

    — Нету! — грустно отозвалась бабушка. — У нас в селе ульи есть только у богачей Яблонских, а они никому меду не дают. Всю зиму я им кудель трепала — и только кусок сукна на сапожки для девочки дали мне за это…

    Доктор сначала помолчал немного, а потом веселым голосом сказал:

    — Ну ничего. Конечно, ломоть хлеба с маслом и с медом сделал бы вашу внучку совсем здоровой девочкой, но даже одно солнышко тоже сделает чудеса… Только берите ее с собой пасти гусей… Ничто так не лечит больные глаза, как зеленый цвет весенней травки… И лепешку ей хотя бы маслом мажьте…

    Потом доктор спустил девочку с колен, выписал лекарство для глаз и рассказал бабушке, как его давать.

    Когда они с бабушкой вышли от доктора, им было легко, как птицам. И весь обратный путь девочка думала, что если бы она верила в чудеса, то, конечно, представляла бы себе доктора сильным волшебником, который умеет заколдовать больные глаза и превратить их в здоровые.
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Однажды утром, просыпаясь, девочка услышала в полусне, как шумит под окнами река. Шумит и плещется, как прежде. С плеском реки смешивается пронзительное пение птиц. Из рощи за рекой слышен крик иволги и воркованье горлицы.

    Сначала девочка прислушалась.

    Потом попробовала открыть глаза.

    Ресницы поднялись легко, она их только чуть-чуть потерла. И вот: она видит…

    Видит!

    Ее глаза удивленно оглядели комнату и задержались на окне. На окне цвела герань. При виде ее сердце девочки наполнилось радостью, какой она до тех пор не знала.

    Она быстро встала с постели и подбежала к окну.

    Цветы герани были красные, как кровь, и мягкие, как тончайший бархат. Она слегка прикоснулась к ним пальцем.

    Скрипнула дверь, и в комнату вошла бабушка.

    Какая она симпатичная в белом чепце!

    Девочка впервые заметила, что глаза у нее голубые, как цветы льна.

    — Бабушка, я вижу! — подбежала к ней девочка и бросилась ее обнимать.

    — Значит, ты у меня выздоровела, Ганичка! — тихо, почти про себя сказала бабушка и погладила ее по голове.

    Девочка быстро накинула кабаницу и выбежала босиком на завалинку. Земля под ногами была теплая, прогретая солнцем. По двору ходила заботливая гусыня с желтыми пушистыми гусятами. Гусята усердно клевали весеннюю травку. Если бы девочка не боялась бдительной гусыни, она взяла бы гусенка в руки и прижала бы его к щеке.

    С завалинки девочка выбежала на дорогу.

    Вдоль белой от пыли дороги за перилами текла река. По синей с прозеленью воде плыли белые чешуйки пены. Вода в реке была так прозрачна, что девочка видела даже белые камешки на дне.

    За рекой послышался протяжный свист. Из-за поворота показался поезд. Он пускал из трубы дым, заполняя им всю долину. Из окон поезда выглядывали люди. Девочка весело замахала им рукой.

    Бабушка вышла с корзинкой на дорогу. На правой руке у нее была старая рукавица. На краю дороги росла молодая крапива. Бабушка рвала ее и складывала в корзинку.

    — Это для гусят?

    — Конечно, для них. Их надо получше кормить, пускай растут. И ты иди съешь яйцо, я тебе уже приготовила!

    Девочка побежала на кухню.

    Она так радовалась всему увиденному, что о сказках уже и не вспоминала.

    Может быть, снова вспомнит зимой, когда все вокруг покроется снегом.

    Но теперь весна. И в траве у забора цветут одуванчики.
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    Винцент Шикула

    КАНИКУЛЫ С ДЯДЮШКОЙ РАФАЭЛЕМ
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    Перевела со словацкого В. Чешихина
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О «КАНИКУЛАХ С ДЯДЮШКОЙ РАФАЭЛЕМ» И ВИНЦЕНТЕ ШИКУЛЕ

    Автор этой лукавой и тонкой повести — молодой писатель. А выглядит он даже моложе своих тридцати лет. Может, еще потому, что во всем его облике, в манере держаться сохранилось что-то мальчишеское: задорное и в то же время стеснительное, угловатое. Он пишет рассказы и повести, у него уже вышло несколько книг: «На концертах не аплодируют» (1966), «Может быть, построю себе бунгало» (1965), «С Розаркой» (1966), «На каждом холме не стоят трактиры» (1966), и каждый раз, когда заходит речь о наиболее одаренной «смене» в современной словацкой прозе, имя Шикулы вспоминается одним из первых.

    Сам же писатель словно побаивается своей растущей известности. Родом из небольшой, живописно расположенной деревушки неподалеку от Братиславы, он так и не привык к городскому шуму. Окончив учительский институт в Модре, отправился преподавать в деревенскую школу: «Там, по крайней мере, видишь времена года!» Как только речь заходит о писательских планах, он начинает подшучивать над своими литературными занятиями: «Какой из меня прозаик? Ведь книжечки у меня все тоненькие — ни одного порядочного романа!» Винцент Шикула и в самом деле не совсем обычный автор. И кто привык ожидать от литературы захватывающих дух приключений, кто не склонен к размышлению о прочитанном, тому, пожалуй, могут не понравиться «Каникулы с дядюшкой Рафаэлем». Шикула и в этой детской книжке остается верен себе: о самом главном говорит как бы мимоходом, без нудного разжевывания. Впрочем, за забавной историей о Винцо, которого пригласили играть в деревенском оркестре на самой большой басовой трубе — геликоне, тоже можно почувствовать многое. И то, как переменился под бременем ответственности сам Винцо и как по-новому, с уважением стали относиться к нему родители, как вообще в жизнь симпатичного, но не слишком-то прилежного мальчишки незаметно, вместе с нотной азбукой и репетициями вошли чувство долга, сознание необходимости людям, приятная гордость человека, делающего полезное и доброе дело для других.

    Конечно же, прямо об этих важных серьезных вещах Шикула и словом не обмолвился. Потому-то, наверное, его книжки так легко и приятно читать и взрослым и детям.

    
     Ю. Богданов
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     ГРУШКОВЕЦ
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Гру́шковец — самая обыкновенная деревня, как все. По обе стороны улицы — домики, и перед каждым растет груша.

    В этом особенность нашей деревни. В других-то перед домами вы найдете ну хоть орехи, сливы, яблони или черешни. И некоторые деревни так и называются — по деревьям.

    Так, к примеру, у нас есть Верхние и Нижние Орешаны, потом Яблонец, который раньше назывался Гальмешем.

    А что такое Гальмеш? Никто не знает, и я тоже. А яблоко-то всякий знает. А тому, кто яблоко знает, и груша не в диковинку.

    Там, где плодовым деревьям не повезло, и деревни по-другому прозваны: Вербова, Ясенева, Дубовец, Дубово, Грабушица или Сосновка.

    У нас болтают, будто первые тачки появились в Сосновке.

    Нашим предкам тачки служили для перевозки тяжестей. На тачке, скажем, можно переправить к соседу мешок картошки или зерна. А если первые тачки в Сосновке появились, так и деревню назвать следовало бы в честь такого человека, который тачку придумал. Может, звали его Мацак, Полякович или Лабуда. И деревня должна была бы называться Мацаковка, Поляковичева или Лабудова, Мацаковцы, Поляковичевцы или Лабудовцы.

    Есть еще и другие деревни: Играм, Чатай, Багонь, Цафер, Гоцног, Штефановка, Каплна, Часта, Выпыталец.

    Откуда взялись такие названия, можно голову ломать хоть до самых святок. Не лучше ли взять велосипед и поехать по деревням, подмечать в них всякие особенности и спрашивать у людей: «Эй, послушайте! Почему Багонь называется Багонь?» Только поосторожней спрашивайте: ведь кое-где на вас и обидеться могут. В Чатае, например, не выговаривают «р»: вместо «гурьба» говорят «гульба», вместо «вихорь» — «вихол». В Штефановой каждый второй мальчишка — Штефан. Частане в гости часто ходят, в Играме музыку любят, хорошо поют. Измеринцы вечно что-то меряют. Жители Выпытальца все страх как любопытны. Встретят кого-нибудь и давай выпытывать да расспрашивать о чем попало:

    — Вы откуда?

    — Из Грушковца.

    — Из Грушковца?

    — Да.

    — Из какого? Из какого это Грушковца? Ха-ха-ха!

    — Как — из какого? Двадцать, что ли, Грушковцев-то?

    — Хе-хе-хе!

    — Чему вы смеетесь?

    — Чему? Хе-хе-хе-хе! Так, значит, из Грушковца? Хи-хи-хи-хи-хи! Это ведь у вас колокол?

    — Какой колокол?

    — Ну, тот самый!

    — А нам как будто колоколов хватит: три их у нас. В будни звонит один, в воскресенье — все три.

    — Ну тот, из-за которого вас рваными-драными дразнят.

    — И такой колокол есть. Ну так что? Хоть сто колоколов звони, а наш-то всегда распознать можно!

    — Распознать? Хи-хи-хи-хи!

    Вот видите. Выпыталицкие-то еще и насмешники вдобавок. Ни за что ни про что высмеют. К счастью, в Грушковце никто еще из-за колокола не обижался.

    Так оно и есть.

    Не обыкновенный наш колокол-то! Обыкновенный где угодно найдется, а такого, как наш, хоть весь свет пройди, ни за что не встретить. Издалека, за несколько километров, вдруг вы слышите знакомый голос: рванн-дранн… дранн-рванн…
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     ГРУШКОВЕЦКИЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
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Раз уж вспомнился мне колокол, нужно сказать и о грушковецком духовом оркестре. Его знают не меньше колокола, и грушковцы по праву им гордятся. Я ведь и собирался начать как раз с нашего духового оркестра, да в то время у нас полдень отбивали, вот я и заговорил о колоколе, чтобы ненароком не забыть о нем.

    В деревнях-то духовые оркестры постепенно на нет сходят. Молодым музыкантам по душе больше джаз, а у стариков — ни одного зуба во рту. А как на трубе беззубый сыграет? Где там!..

    Встретятся два старичка, один из них когда-то капельмейстером был. Заглядывают они друг дружке в рот да головой качают: передних-то зубов давным-давно не осталось.

    Вот старички и ведут, к примеру, такой разговор:

    — Марш Ра́коши знаешь?

    — Ну, как не знать!

    Другой старичок, выпятив губы, насвистывает несколько тактов.

    — Хороший был марш! — растроганно говорит один старик.

    — Просто замечательный был марш! — еще растроганнее восклицает второй.

    — И «Победу» помнишь?

    — И «Победу» помню. Как же! И «Злату Прагу», — начинает перечислять первый.

    — Прекрасные марши были.

    — Отличнейшие марши… Слыхал я, будто в Грушковце и по сю пору «Злату Прагу» играют, — сообщает первый, помолчав.

    — «Злату Прагу»? — переспрашивает второй.

    — И «Злату Прагу» и «Победу», — отвечает первый. — И ты знаешь, Йожка, на ком все держится?

    — Да на ком там оркестр держаться может? На старом За́грушке только. Когда он молодой был, кое-что усвоил и ничего не перезабыл.

    — На нем весь духовой оркестр держится, — повторяет первый и снова растроганно качает головой.

    — Потянет еще немного — и конец. Совсем дряхлый стал.

    — В прошлый четверг ждал я поезда в Ше́нквицах…

    — В Ча́никовцах, — поправляет второй.

    — В Шенквицах…

    Шенквичанам название «Чаниковцы» не нравится, вот они и называют свою станцию по-старому.

    — Ждал я там поезда, наконец примчался он с грохотом… И тут из одного вагона выскакивает Загрушка, а за ним остальные музыканты посыпались. Не все еще на перрон выбраться успели, а кто-то уже Загрушку за полу дергает.

    — Грянем, что ль? — прогудел этот дядька.

    — Грянем! — ответил Загрушка.

    — Что ж мы отхватим? — спросили музыканты.

    — Отхватим-ка «Злату Прагу»…

    Я и опомниться не успел, а музыканты уже в круг стали да как грянут. Пассажиры из вагонов в окна высунулись, на перроне со всех сторон оркестр обступили.

    — Что тут такое, что за музыканты? — спрашивают.

    — Из Грушковца музыканты. Знаете небось старого-то Загрушку?

    — Загрушку? Это какого?

    — Капельмейстера.

    — А едут они откуда? — спрашивают пассажиры. — Со свадьбы, что ли?

    — Зачем со свадьбы! В Цифере на похоронах играли!

    — На похоронах? Вот тебе и раз! А тут этакую веселую завели?

    — Сами слышите. Покойнику сыграли, теперь живым играют.

    — Кому же они играют?

    — А всем. Это вам не филармония. Филармония только для радио играет да тем, кто в Братиславе живет. А грушковецкий духовой оркестр — хоть кому сыграет.

    — Ну-ну! Так ведь это разные вещи!

    — Понятно, что разные. Грушковецкий оркестр играл в Цифере, а филармония в Цифер не приедет.

    Первый старичок и сказать не успел, а второй уже смеется.

    — Духовой оркестр играл в Цифере, а в Цифер филармония не приедет! — еще раз повторил первый.

    Потом он глянул на своего приятеля, увидал, что тот смеется, и давай сам смеяться. Сначала потихоньку, а потом все громче и громче. Беззубый рот разинул и глаза выпучил так, что слезы брызнули.

    Все на улице видели, как они от смеха за живот держатся. Я и сам их видел, а потому могу вам все это рассказать.
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     ГЕЛИКОН
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Я стоял у Ри́зика и ждал, когда набежит вода в ведро. Я порядком озяб и начинал злиться на святого Флориана. Это из-за него вода текла медленно, словно он позволил ей замерзнуть за ночь и только сейчас спохватился воду оттаивать. Вот стою я так, на пальцы дую, на деревню поглядываю. И вдруг, откуда ни возьмись, старый Загрушка из-за церкви выходит. Я сразу его узнал: он ходит, с ноги на ногу переваливается, того и гляди, упадет еще. «Прощай тогда весь оркестр! — думаю. — И куда ты такую огромную трубу тащишь?» А нес он на плече ту большущую трубу, которую вы, уж конечно, видали в оркестре. Шагал он по дороге, и вид был у него ужасно важный. Все, кто стоял на улице, с любопытством на него поглядывали. Сегодня праздника, кажись, никакого нет? Или, может, процессия какая-нибудь будет?

    А мое ведро тем временем наполнилось. Я взял его обеими руками и осторожно поставил на землю. «Посмотрю-ка еще на старика», — думаю, а он сам, да чудно как-то, на меня поглядывает. Неподалеку остановился и глаз с меня не сводит. «Ну что ты на меня так смотришь?»

    И вдруг он меня спрашивает:

    — Сколько лет-то тебе?

    — Что?

    — А ты разве оглох?

    — Почему оглох?

    — Я ведь спросил, сколько лет тебе.

    — Одиннадцать.

    — Одиннадцать?.. Всего одиннадцать? Маловато.

    — Почему же маловато?

    — Мал еще, — говорит он словно про себя, а сам глаз с меня не спускает.

    Мне-то все-таки холодно, стоять никак нельзя. И ведро надо скорей домой отнести. А тут он меня остановил:

    — Послушай! Ты сможешь эту трубу носить?

    — Отчего же не смогу?

    — Да я не о том, чтобы ты ее сейчас же и понес. Я вообще спрашиваю: сможешь ли ты ее носить Первого мая, или там в престольный праздник, или, скажем, осенью, когда всякие торжества устраиваются — ну, уборка винограда, что ли, или демонстрация, или кто-нибудь день рождения справляет? Ведь в день рождения оркестр должен играть. В день святого Йозефа, на Яна, на Ви́нцента, на Елену играть приходится. Знаешь, кто такой Винцент был?

    — Винцентов много было.

    — Правильно. Много их было, да и в нашей деревне тоже немало найдется. Человек семнадцать, а то и все двадцать пять наберем. Двадцать пять Винцентов! Гм… Значит, говоришь, унесешь эту трубу?

    Я покосился на дядюшку Загрушку и слегка пожал плечами. А он продолжал:

    — Но знаешь, парень, это еще не все. Ты вот что мне скажи: научишься ты чему-нибудь на этом музыкальном инструменте? Погудеть денек-другой — и до свиданья, таких-то сколько хочешь! Но если кто вздумает этот инструмент у себя завести, тот должен во всякий день недели упражняться, учиться…

    Дядюшка Загрушка говорил очень обстоятельно, и мне волей-неволей вспомнилось, как еще несколько лет назад отец повел меня в музыкальную школу определять, а меня принять не захотели. Был там этакий краснолицый человек. Такой красный, будто только что выпил красного вина. Он что-то такое бренчал на рояле и все заставлял меня петь.

    «У этого парня вообще нет слуха!» — заявил он в конце концов.

    «Как же это так — нет слуха?» — заволновался отец.

    «Нет, и все тут!»

    «Гм… гм… — промычал отец. — А у других детей он есть?» — переспросил отец еще раз.

    «У других детей есть», — отвечал директор.

    «А у моего сына, значит, нет?»

    «А у вашего мальчика нет».

    «Ну нет, так, значит, нет. Насильно его к вам в школу пихать не стану».

    Нужно бы, наверное, сказать об этом Загрушке, чтоб знал он, с кем дело имеет. Сказать — нет? Сказать — нет?

    — Так, говоришь, ты стал бы учиться? — спросил Загрушка.

    — Было бы время, а так отчего не поучиться?

    — Вот это самое мне и хотелось знать. Надобно знать, найдется ли у тебя время-то. Вечер за вечером, вечер за вечером должен ты упражняться.

    — Один? — неуверенно спросил я.

    — А как бы ты думал? Ума тебе никто не прибавит. Хочешь чего-нибудь добиться — сам добивайся. И еще одно слово. Вот дело-то какое. Труба не моя и не твоя, а просто ничья. Но… — Старик выразительно поднял указательный палец. — Если с ней что-нибудь случится, ее всей деревне недоставать будет. Понял?

    Я кивнул в ответ.

    Он надел трубу мне на плечо. Я даже удивился, как это ноги у меня от тяжести не подкосились! Тяжеленная труба оказалась, но я сделал вид, что для меня это сущий пустяк.

    — Сегодня четверг, через три дня — воскресенье. Вот в воскресенье и придешь ко мне, посмотрим, как у тебя дело пойдет. Не забудешь?

    — Нет, не забуду!

    — Если тебе не по вкусу эта музыка придется, лучше ты сегодня же ко мне прибеги!

    Труба и вправду была ужасно тяжелая. И еще хотелось мне поскорей уйти. Совсем руки и ноги закоченели. Да и с водой поторопиться пора бы.

    — Знаешь, как эта штука называется? — И дядюшка Загрушка вытащил из инструмента трубочку. — Да откуда же тебе знать, что это такое! Это амбушюром зовется, а старые музыканты называют мундштуком — на немецкий лад. И вся труба называется, «бас» или «геликон». Запомнишь?

    — Запомню.

    А мне уж реветь впору — так я промерз, до самых костей. Сунул я руки в карманы, да толку от этого чуть. А старик все еще глядел на меня, беспрестанно надувал губы с таким видом, будто чем-то поперхнулся. Господи боже, да скажите же наконец, в чем дело!

    — Ты еще не бреешься? — вдруг спросил дядюшка Загрушка.

    — Нет, не бреюсь.

    — Это хорошо, что еще не бреешься. Если бы ты брился, пришлось бы мне тебя еще всяким другим вещам учить. Да в тринадцать-то лет и бриться никому еще не надо. Ты ведь сказал, что тебе тринадцать?

    — Одиннадцать! — поправил я.

    — Гм… Одиннадцать — это еще меньше, чем тринадцать. А ты знаешь, когда винцентов день?

    — Знаю.

    — Винцентов день — двадцать первого января. Был когда-то двадцать второго, а теперь уже лет десять, как справляют его двадцать первого. Перед Винцентом всегда были Агнешки, а ныне Агнешек не бывает. Кто-то нос в календарь сунул и Агнешку вычеркнул. Ты в календарь не заглядывал?

    — Нет.

    — Иной раз думаю я об этом и никак, ну никаким способом догадаться не могу, кто в календарь нос сунул и такой ералаш в именах сотворил… Гляди! — И старик вынул из кармана мятую бумажку. — Вот тебе нотная бумага. К винцентову дню надо бы кое-чему тебе обучиться.

    — Научусь, — пообещал я.

    Он посмотрел еще на мои зубы, постучал по ним пальцами, потрогал губы — крепкие ли они. Отошел в сторонку и еще довольно долго меня разглядывал, сощурив глаза, словно хотел убедиться, что труба мне идет.

    — Ну, значит, занимайся! Никто еще сразу ученым не родился! — закончил он разговор и свернул к нижнему концу улицы, перешел по мостику замерзший ручей и еще несколько раз оглянулся на меня.

    Я заторопился домой.
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     КОГДА Я ПРИШЕЛ ДОМОЙ…
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Мама дождаться меня не могла и послала отца на улицу посмотреть, где это я застрял с водой.

    Отец стоял у ворот, и видно было, что он чем-то недоволен. В руках он держал крохотный окурок. Папа-то мой завзятый курильщик и обычно бросает сигарету, когда от нее остается один уголек, который обжигает губы. Обожжется — и ходит по дому ворчит, иногда с мамой или со мной ссорится. При этом мне кой-когда здорово попадает. Я как увижу, что отец курит и окурок все меньше становится, так меня просто нетерпение разбирает поглядеть: что же дальше-то будет? Маме порой не терпится, и тогда она вмешивается раньше времени:

    — Брось! Опять ведь обожжешься!

    Отец прикладывает окурок к губам, морщится и в ту же минуту выплевывает его на пол.

    — Что я говорила? — скажет мама. — Хоть бы разок усищи свои спалил.

    У отца усов нет, вот он сразу и выходит из себя:

    — Да что ты ко мне с этими усами пристала?

    — Будь у тебя усы, давно бы ты их спалил, — говорит мама.

    — Да что тебе мои усы дались, а? Я на всю семью работаю, ночей не сплю, и никто этого не ценит.

    — Перестань!

    — А ты на что здесь смотришь? — накидывается на меня отец.

    Он хватает меня за ухо, притягивает к столу и требует мой школьный дневник.

    Конечно, когда родителям вздумается придраться к своему ребенку, так они первым делом дневник спрашивают. Перелистают его, а потом дадут взбучку за плохую отметку, полученную еще в начале учебного года.

    — Почему у тебя нет пятерок?

    Всякому небось хочется, чтобы у его сына или дочери были в дневнике одни пятерки!

    Попробуйте представить себе, что выйдет, если исполнится это желание! Все ученики станут пятерочниками, и никаких табелей не надо, достаточно лишь объявить, что весь класс аттестован. Но что с такими делать, у кого нет музыкального слуха? Или, скажем, Ян Матейка. Он и перекувырнуться-то толком не может. Он знает, как надо перекувырнуться, но он такой увалень, что никак у него кувырканье не получается. Почему же в таком случае у Яна по физкультуре пятерки нет?

    Вот о чем я и думал, подходя к папе. Я чуть-чуть улыбнулся. Таким способом можно иногда изменить или хотя бы поправить отцовское настроение.

    — Где ты болтался? — начал отец и тут же выплюнул окурок.

    — Я не болтался.

    — «Не болтался, не болтался»! Все воды ждал?

    — Да, ждал. А потом меня остановил дядя Загрушка.

    — Все тебя останавливают! Бегай побыстрей, так никто и не остановит!

    — А меня вот остановили.

    — Что же ты такое тащишь? — спросил еще отец.

    — Музыку.

    — Ты что, играть на этом умеешь?

    — Нет, не умею.

    Отец перестал хмуриться. Он осмотрел трубу со всех сторон, взял у меня ведро и понес его маме.

    Я вошел в дом, подпрыгивая и растирая закоченевшие пальцы.

    Отец в ту же минуту оказался возле меня.

    — Что же ты намерен с этой штукой делать? — спросил он.

    — Играть на ней.

    — Как же ты станешь играть, раз не умеешь?

    — Ученым еще никто не родился.

    Отец взял у меня инструмент, надел себе на плечо. Он прижал губы к мундштуку и даже покраснел от натуги.

    — Он заткнут чем-то, кажись, — сказал отец, вытирая рукой слезы, выступившие на его глазах.

    — Нет, он не заткнут, — сказал я.

    — А ты сам-то пробовал?

    — Нет.

    В душе я допускал, что в трубе может что-нибудь такое торчать: полотенце или там шапка — внуки-то Загрушки могли ведь туда насовать все, что хочешь.

    Я увивался возле отца — уже очень мне хотелось самому затрубить.

    — Дайте, папа, я попробую.

    — Отстань! — не сдавался отец.

    Он еще раз надулся, по лицу даже пятна красные пошли. Я глядел на него: его глаза напоминали большущие зеленые орехи.

    — Никакого толку не будет! — сказал он и подал мне инструмент.

    Я приложил к губам мундштук.

    — Великоват для тебя, — заметил отец.

    — Что?

    — Геликон.

    — Ничего не великоват!

    — Да, да. И мундштук великоват.

    — Нет. Просто еще холодный. А пока мундштук не прогрелся, играть нельзя.

    — Еще чего!

    — Нет, правда!

    — Кто тебе сказал?

    — Я уж знаю.

    — А как же в мороз музыканты играют?

    — Они не играют.

    — А почему бы им не играть?

    — Из-за холодных мундштуков.

    — А они все-таки играют.

    — Так надо мундштуки-то прогреть сначала.

    Я дунул в трубу, и она издала звук, похожий на хруст. Я поглядел на отца.

    — Он чем-то заткнут, — завел опять свое отец.

    — Мы попробуем сделать что-нибудь.

    — Что?

    — Не знаю.

    — Погоди, я принесу проволоку.

    — Зачем?

    Я снова прикоснулся к мундштуку и извлек из геликона несколько бессмысленных звуков.

    — Плохо, очень плохо. Так не играют, — сказал отец.

    Я надулся так, что глаза на лоб полезли, словно я хотел кого-нибудь напугать. И снова дунул в трубу; в ней что-то хрястнуло, послышался настоящий звук.

    — Что ты сделал? — удивился отец.

    — Ничего.

    — Труба не заткнута?

    — Нет.

    — Как же ты додумался?

    — Вот так и додумался.

    И вдруг мы оба очень обрадовались.

    — Ну, покажи, я тоже попробую, — предложил отец.

    — Погодите!

    — Давай сюда! — Он выхватил у меня геликон и попробовал дунуть в него.

    Брм-брм-брм-брм… — забурчало в трубе. Раньше всего зазвенела люстра, потом задребезжали двери и оконные стекла.

    — Ну-у, — нетерпеливо протянул я.

    — Чего тебе?

    — Идите уж одеваться.

    — Что-о?

    Отец разозлился, потому что я напомнил ему о службе.

    — Ты что, о работе должен мне напоминать? — проворчал он.

    — Вы на автобус опоздаете.

    — А тебе какое дело?

    Тут лицо его прояснилось, и он громко рассмеялся.

    — Чему вы смеетесь?

    — Гляди! У тебя на губах колесико!

    Он быстро снял со стены зеркальце и подал мне. Я взглянул и тоже рассмеялся.

    — И у вас на губах колесико!

    — У меня?

    — Глядите сами! — И я сунул зеркальце отцу.

    И мы оба засмеялись: у обоих вокруг рта оказались красные кружочки.
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     ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ
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Отец возился с геликоном недолго. Попробовал он сыграть на нем «Детвянских жандармов», но у него ничего не вышло. Тогда он разочарованно положил инструмент на постель.

    — Пустое занятие, — сказал он, прихлопнув за собой дверь, и вышел во двор.

    Вскоре он вернулся рассерженный еще больше прежнего.

    — Послушай, — сказал он, — и ты думаешь, что теперь целыми днями дудеть будешь?

    — Как — дудеть?

    — Не валяй дурака! Или ты думаешь, что тебя целыми днями слушать станут?

    — Я буду играть потихоньку.

    — Как ты будешь играть потихоньку, если от этого весь дом дрожит?

    — Дядя Загрушка велел мне учиться, — защищался я.

    — Дядя Загрушка? А кто он такой, чтобы тебе приказывать? Кто тебя кормит? Дядя Загрушка?

    — Он капельмейстер.

    — Дядя Загрушка может дома распоряжаться. Ясно? Ты уроки учить не будешь — из школы ко мне придут, а не к дяде Загрушке!

    — А я буду учить, и никто ни к кому не придет.

    — Так ты же их не учишь.

    — Учу.

    — Знаю я тебя.

    В школе-то мои дела шли не блестяще. В дневнике то и дело появлялись двойки, а иной раз и колы выскакивали. Иногда только тройки, а про пятерки и говорить нечего — они и взаправду всего разика два попадались.

    — Слушай, — сказал отец теперь уже совершенно серьезно, — трубу ты отнесешь в комнату и, пока не будет у тебя пятерок, не думай к геликону прикасаться.

    — Круглые пятерки?

    — Понятно, только круглые.

    — И до тех пор трубить нельзя?

    — До тех пор ни-ни!

    Я подошел к инструменту, погладил его.

    — Я сказал: геликон мы унесем в комнату и будем ждать отличных отметок.

    — А если мне не поставят?

    — Не поставят — значит, не заслуживаешь.

    Отец подошел к кровати, неумело взял инструмент и унес из кухни.

    Я пошел за ним.

    — Папочка!

    — Что?

    — Хоть бы на минутку вы мне его оставили.

    — Что еще тебе?

    — Ну, поиграть.

    — Уроки выучил?

    — Я выучу.

    — Не выучил? Садись за стол и учи! В твои годы мне отец велосипед пообещал. Сперва, когда у меня будут хорошие отметки, потом, когда я в саду землю вскопаю… Всегда какое-нибудь «потом» находилось. И отметки были приличные, и сад я вскопал, дров из лесу натаскал, и забор починил, а велосипеда и посейчас не вижу.

    — А я трубу получу?

    — Как бы не так!

    Тут вошла мама.

    — Ты только погляди, что он принес! — Отец показал на инструмент.

    — Что это такое? — спросила мама.

    — Геликон, — ответил отец.

    — Зачем он нам? — опять спросила мама.

    — Зачем геликон? Это та самая труба, на которой играл Кемёнешев парень.

    — Рудо?

    — Он самый.

    — А что он на ней больше не играет?

    — Как же он может играть? Ведь он теперь в Остраве.

    — А-а, ты имеешь в виду того Кемёнешева парня?

    — Ну да. Он теперь в Остраве, и на трубе играть некому.

    — Так ведь он уже давно в Остраве.

    — Давно.

    — И сейчас вместо него никого нет?

    — Должно быть, нет. А этот воображает, — отец обернулся ко мне, — что из-за этой трубы все должны с ума сойти.

    — Ты ему принес? — спросила мама.

    — Сам притащил, — ответил отец.

    — А где ты взял трубу? — спросила у меня мама.

    — У дяди Загрушки.

    — У Загрушки, — повторил отец.

    — У Загрушки? — переспросила мама. — А почему же он тебе отдал?

    — Чтобы я учился на ней играть.

    — А тебе что, больше учиться нечему? Пресвятый боже! — воскликнула мама, всплеснув руками.
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     МОИ ОБЯЗАННОСТИ
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Кое-кто, может, подумает, что после школы у меня дома никаких забот нет, кроме уроков, заданных на дом. А у меня работы побольше, чем вы думаете. Первым делом должен я дров наколоть, принести их в кухню и в комнату. Мама-то ведь тоже служит, и времени на такое дело у нее нет. Вернется домой после работы, так ей всегда хлопот с готовкой хватает. То за мукой я беги, то за сахаром и всякий раз опять за мыльным порошком мчись. А там, глядишь, вода маме понадобилась, и я ношу воду, как и сегодня. Если бы речь шла просто о воде, можно было бы всегда зачерпнуть ее в ручье, в колодце, где угодно. Только не всякая вода маме нравится. Принесешь из колодца, а мама велит ее вылить: вода, мол, жесткая. Все деревенские уверяют, что для стирки лучше всего вода из Ризика. Я-то, понятное дело, считаю, что всё это выдумки. Как может быть вода жесткая или мягкая? Она может быть хорошая или плохая, чистая или грязная, холодная или горячая. Взбредет кому-нибудь в голову ерунда, и все сразу же ей верят. А ты бегай по деревне, ноги сбивай, тапочки промачивай. Ведь когда спешишь, вода-то из ведра выплеснется не раз и не два. Вода, мол, жесткая! Что правильно это, я пока как-то не заметил, хоть воды и понатаскал ой-ой сколько! Ну да ладно! Отец говорит: «Ты, оболтус, старших слушайся!» Самое скверное, что, пока я туда-сюда ношусь, все мои одноклассники давно уже уроки приготовили, и ребятам никто не мешает вытворять на улице все, что им вздумается. Одни на коньках катаются, другие в снежки играют. Иду я по краю дороги, и вдруг — бац! — по голове снежок, да такой большущий-пребольшущий.

    Я ставлю ведро на землю и оборачиваюсь.

    — Кто бросил? — строго спрашиваю я.

    А ребята только смеются.

    — Кто бросил? — спрашиваю я еще раз и подхожу к ним. А они смеются, признаться и в голову никому не придет. Если бы не спешить, я виновника легко нашел бы, а так что я могу сделать?

    Беру ведро и иду своей дорогой. Опять кто-то бросил снежок — мимо самого уха пролетел.

    Но больше всего меня злит, когда мальчишки начинают насмехаться надо мной: всегда, мол, тебе некогда…

    — Винцо-о-о!

    — Ну?

    — Куда воду носишь?

    — Куда ее носить? Домой…

    — Столько? Ха-ха-ха!

    — Чему вы смеетесь?

    А они все смеются. Ослы!

    — На что вам воды столько? — кричат мне ребята.

    — На что? Про запас!

    — А зачем запасаться?

    — Надо, вот и запасаемся. Сушим ее, а потом в шкаф складываем.

    — В шкаф? Ха-ха-ха!

    — Вот видите. Не знаете, что воду можно сушить? — Я презрительно оттопыриваю нижнюю губу. — Воду режут на красивые ровные кубики и потом складывают их в шкаф.

    — Заливаешь!

    — Сами вы заливаете! Ну как вы думаете, зачем я столько воды стану носить?

    — Врешь ты все!

    Я больше ничего не объясняю. Пусть голову поломают.

    Пришел домой, а отец уже на работу собрался. Сажусь за стол и жду, что еще он или мама придумают. Отец прощается с нами и уходит. У мамы не находится для меня никакого дела. Я сижу над учебниками, будто урок учу. Когда же мама выходит во двор, откладываю книгу в сторону. Притворяться мне, что ли? Не хочу вовсе быть каким-то примерным! Почему? Вам-то я могу признаться. Как только мама обо мне забудет, я улизну на улицу: мне тоже ведь хочется хоть чуточку поиграть.

    Ребята встречают меня криком.

    — Воды уже наносил? — спрашивают они.

    — Наносил.

    — И она уже сушится?

    — Сушится.

    — Так ты нам потом принеси.

    — Чего?

    — Сушеной воды.

    — Там видно будет.

    Вот так мы друг друга и поддразниваем.

    Когда стемнеет, ребята идут ужинать, после ужина они смотрят телевизор, а когда начнут клевать носом, могут и спать ложиться. А я снова сажусь за книжки и тетрадки. Сейчас, например, мне нужно написать сочинение. Самое обыкновенное сочинение. О том, что я делал вчера. Но разве можно об этом написать? Я напишу, что носил воду, а меня снова на смех поднимут. Ну и пусть себе на здоровье смеются!
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     ГДЕ ЖЕ ТОГДА СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
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Учительница приезжает в деревню на автобусе. Некоторые девчонки ждут ее на автобусной остановке, чтобы донести портфель до школы. Терпеть не могу девчонок — такие они подлизы… Не будь она учительницей, они бы ни за что ее портфель не носили. Марьена Рачкова — лентяйка из лентяек! Так сразу нюни и распустит, если иной раз ей придется за молоком пойти вместо брата. Но учительница об этом не знает. Она считает Марьену одной из самых примерных. Марьена-то, мол, и хорошо учится, и уроки-то у нее всегда прекрасно приготовлены. Но разве этого достаточно? Лацо Гельдт старается больше всех в классе, а отметки у него еще хуже моих. У меня за полугодие было две двойки, а у Лацо даже кол! Я потому Лацо вспоминаю, что мы сидим вместе. Учительница говорит, что мы друг на друга очень похожи. Может, потому, что мы друг другу помогаем? То он мне подскажет, то я ему. Вы, должно быть, скажете, что это не помощь, а я утверждаю, что да. Ну конечно, так оно и есть. Самый лучший ученик рад-радехонек подсказке, когда он что-нибудь забудет. Я считаю Лацо своим другом. Остальные мальчишки с ним не дружат, а если водят с ним дружбу, так больше для виду перед учительницей. Они часто дают обещание заниматься с нами после уроков. Но только всякий раз обманывают! По совести говоря, я в их помощи не нуждаюсь. С какой это стати Марьена Рачкова будет мне помогать? Если ей так хочется, пускай уж своему брату помогает или своим родителям. Лацо — дело другое. Когда бы Лацо к нам ни пришел, он помогает мне дров наколоть.

    Иногда после этого мы вместе садимся за уроки. Так отчего бы нам и не подсказать друг дружке, раз мы знаем, что учили урок вместе! Когда мы отвечаем, другие ребята обычно начинают смеяться. А если мы даже хорошо отвечаем, все равно смеются. Учительница, конечно, на них прикрикнет, но не всякий раз. Тогда Лацо замолчит, если даже и вправду отвечал хорошо, и уж после того стоит столбом. А когда смеются надо мной, я тоже замолкаю сперва, а потом веду себя совсем по-другому. Я начинаю злиться и, закусив удила, кричу ребятам и девчонкам что попало. Так, однажды я крикнул Милану Футке, что он украл голубя у Мишко Штефанца.

    — Кто это украл голубя? — сразу вскочил Милан.

    — Ты.

    — Я украл голубя?

    — Да, ты!

    Милан схватил меня за куртку, рукав было оторвал. Я его оттолкнул, и он чуть не свалился. Учительница оставила нас в классе после уроков, и мы должны были писать: «Я не буду драться с товарищами». Но ведь это было несправедливо! Почему Милан смеялся? Почему вскочил с места, когда я закричал про голубя, и схватил меня за куртку? Не схватил бы, я бы его не толкнул. А насчет голубя — так это чистая правда. Когда нас отпустили из школы, мы подрались. Учительница увидела это и пожаловалась родителям. Дома мне здорово влетело, а Милану ничего не было. Где же тогда справедливость?
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     ХОР

    

    [image: after_title]

В начале учебного года учительница установила, какой у кого голос, проверяя каждого ученика отдельно. Каждый мальчик и девочка должны были спеть песенку, а учительница после этого что-то в свою записную книжку записывала. Лацо спеть не захотел, так что она и записать его не могла. Она пригрозила пожаловаться родителям. Пожаловаться не пожаловалась, но и в хор его не взяла. А хор-то выступает почти на всех деревенских праздниках. Я тоже в хор не попал, хотя учительница меня дольше всех проверяла.

    — Скажи «а»! — говорила учительница.

    — А…

    — Пропой!

    — А-а-а!

    И готово: все уже смеялись.

    Учительница пела на все лады и все добивалась, чтобы я ей подражал. Но откуда же у меня возьмется такой тонкий голос? А она не умеет петь низким. Только ее никто не заставляет петь низко, а от нас она требует. И напоследок она сказала, что я — музыкальный антиталант. Сперва мне это понравилось. Но когда учительница почти на каждом уроке музыкального воспитания подчеркивала это, мне стало противно. Почему же я антиталант, если во всем классе антиталантов больше нет? Больше всего меня злило, что я не знаю значения этого слова. А мама мне сказала, что у меня нет музыкального слуха. Я немного успокоился: ведь то же самое сказали обо мне, когда еще мои родители собирались записать меня в городе в музыкальную школу. Так я этому и поверил! Как можно сказать о человеке, что у него нет музыкального слуха? Разве лучше меня слышит Марьена Рачкова или Анча Фиа́лова? Не верю! Кроме того, когда какой-нибудь ученик очень фальшиво поет, я знаю об этом так же хорошо, как и всякий. По-моему, ошибка из-за того получилась, что у меня такой низкий голос.

    На уроках музыкального воспитания весь класс всегда выходит к доске, и только мы двое — Лацо и я — сидим на своих местах. Остальные ребята смеются над нами, и мы сначала им завидовали, но потом быстро поняли, что мы выгадали. Они-то должны целый урок простоять, а мы сидим! Если человек понимает свою выгоду, расстраиваться ни к чему!
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     В ВОСКРЕСЕНЬЕ
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В воскресенье после обеда отправился я с геликоном к старому Загрушке. Он живет за новой школой, на краю школьного сада. Когда-то там старая школа стояла, но от нее и следочка не осталось — ни кирпича, ни единого камушка. Всё растащили по деревне: кирпичи пошли на каменные сараи и кладовые, дядюшка Глознек камнем вымостил двор. Но старую школу я еще очень хорошо помню. Как же ее не запомнить! Однажды я спрятался за дровяником (я тогда еще воровал в поповском саду орехи), а дядюшка Глознек там меня нашел и вытащил за уши. Поповский сад разделили те, кому негде было жить, дома́ там себе построили. Лацо Гельдт в таком доме живет. Но я о другом сказать собирался. В старой школе жил старый директор. Я все думаю: почему же его из нашей деревни перевели куда-то? Сам он, что ли, уехать вздумал? Все может быть. Но мне и тогда это не нравилось. И теперь не нравится. Иногда я говорю себе, что его перевели только потому, что и вправду он был очень старый и как-то для новой школы не подходил. Может, он теперь на пенсии и целыми днями газеты читает? Отец говорит, что когда он выйдет на пенсию, то ничего делать не станет, только газеты читать. Кто его знает? Но почему-то мне жалко старого директора. Ведь он однажды подарил мне абрикос. Такой большущий абрикос, хотя директор меня вовсе и не знал: в школу-то я в то время еще не ходил. А если вам кто-нибудь делает подарок, хоть вас и не знает, значит, это хороший человек. Я всегда так считаю. Но директора в деревне никогда никто не вспомянет. Неблагодарны люди, что ли? Были бы благодарны, так хоть разок бы его пригласили посмотреть, какая теперь красивая у нас новая школа, когда ее оштукатурили. В школьном саду столько плодовых деревьев, которые еще старый директор посадил. С тех пор здорово они выросли. На некоторых в прошлом году плоды уже были. С чего же мне вдруг директор вспомнился? И сам не знаю. Может, потому, что я спросить хотел, почему он мне этот абрикос дал? А может, спасибо за него сказать?
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     У ДЯДЮШКИ ЗАГРУШКИ
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Дядюшка Загрушка сидел у окна и курил. Одна створка была приоткрыта, чтобы дым шел наружу. Ведь дядюшка Загрушка не такой уж завзятый курильщик, как мой отец, и любит чистый воздух. Выкурит сигарету, проветрит комнату и как следует запрет окно: на дворе-то ведь зима еще!

    — Здравствуй! — приветствовал он меня, когда я вошел. — Я уже думал, ты не придешь. Ты хоть немного-то упражнялся? — спросил он.

    — Упражнялся.

    — Каждый день?

    — Каждый день? Каждый день я не мог.

    — Ишь какие разговоры! Или ты воображаешь, что у других времени больше? Просто тебе не хотелось. Как захочешь, всегда времени хоть немного найдется. Когда дядя Алексин на кларнете играть учился, было у него уже шестеро или семеро детей. Как ты считаешь, времени много свободного он находил? Как бы не так! Он ждал, пока все заснут, взбирался по лестнице на чердак и там играл.

    — Я не мог.

    — А дядюшка Алексин мог? Отлично на чердаке он упражнялся! Чтоб не мешать никому, он кларнет засовывал в сапог и перебирал пальцами в сапоге. Чему ты смеешься? Или музыка — только забава для тебя? Сыграй мне «си бемоль», — строго приказал он.

    — Какое еще «си бемоль»? — спросил я.

    — Сначала сыграй нижнее. Потом можешь сыграть верхнее.

    — Верхнее?

    — Сначала сыграй нижнее!

    — Я еще не умею играть.

    Дядюшка Загрушка посмотрел на меня, и я покраснел.

    — Играй! — приказал он еще раз.

    Я дунул в трубу, но едва только раздался звук, дядюшка Загрушка рассердился:

    — Что это такое? Насмешки строишь? Я постарше тебя. Если нужно, я в два счета с таким щенком разделаюсь. Твой папочка в твои годы каждый день что-то в дом приносил. А ты что делаешь? Придешь из школы, берешь санки и тут же мчишься в Агачину!

    — Я не хожу в Агачину.

    — Молчи, а то подзатыльник дам! Дома тебя не бьют, в школе не бьют, растешь — заботы никакой не знаешь! Придется с твоим отцом поговорить. Не может ли он каждый день щелчком-другим тебя угостить? Да будь у меня такой мальчишка, я бы каждый день его драл. Так через годок-другой из него виртуоз получился бы. Ты знаешь, что такое виртуоз?

    — Нет, не знаю.

    — Зачем же ты в школу ходишь? В школу ходишь, а ничего не знаешь. Кто тебя учит? Учитель?

    — Нет, учительница.

    — И с ней я поговорю, пусть возьмет тебя в руки. Мне показалось, ты парень во! И вдруг на́ тебе! Думаешь, трубу взял — и шагом марш? Таких растреп в деревне я миллион найду. Но таких мне и даром не надо. Такого растрепу я за шиворот возьму и вон вышвырну. Гляди, как ты стоишь! — Он дернул меня за плечи, словно хотел выпрямить. — Видал ты, чтобы какой-нибудь музыкант так стоял? Может, и видел, а я еще раз говорю, что это был никакой не музыкант. А тоже какой-нибудь растяпа. — Дядюшка Загрушка помолчал, потом сказал уже спокойнее: — Важно, как ты держишь трубу, как выглядишь, понял? Выглядишь чуточку чудно́, и люди на тебя уже пальцем показывают: смотрите, мол, какой смешной парень на геликоне играет. Глядите, глядите, у этого парня глаза словно яблоки!

    Я улыбнулся.

    — А это все важные вещи, — продолжал Загрушка. — Один музыкант глаза таращит, другой щеки надувает. Зачем щеки надувать? Кто-нибудь возьмет да и ткнет в них булавкой. — Теперь засмеялся и он. — Считать умеешь?

    — Считать?

    — Считать не научишься, никакого проку из тебя не получится. У нас, например, есть целая нота. — Он взял со стола бумагу, из кармана достал карандаш и нарисовал неуклюжий кружочек. — Какая это нота?

    — Целая.

    — А как ты считать будешь?

    — Раз.

    — Как бы не так! Какая целая нота?

    — Целая.

    — Заладил: «Целая, целая»! Это я тебе сказал, что целая, но сколько времени будем мы считать целую ноту?

    Я пожал плечами.

    — Сколько у тебя по арифметике?

    — Тройка.

    — Я поставил бы тебе единицу. Если мы возьмем яблоко и разрежем его на четыре части, сколько будет четвертинок?

    — Четыре.

    — Вот видишь. Я тебе сам все уже заранее сказал. Сколько нужно отсчитать, чтобы сыграть целую ноту?

    — Четыре.

    — Дуй в трубу и считай!

    — Так ведь не получится ничего.

    — Кто тебе сказал?

    — Как я могу дуть и считать?

    — Так же, как и другие.

    — Вместе считать и дуть?

    — Считать на четыре.

    — Но ведь и вправду так сделать нельзя.

    — «Нельзя, нельзя»! Если ты этому не научишься, никогда в жизни музыкантом не станешь. Я не говорю, что это легко. Будь музыка легким делом, каждый дурак на трубе бы играл. Тут-то и зарыта собака. Музыкант должен знать ноты, должен уметь обращаться с инструментом и, кроме всего прочего, уметь считать. Гляди на меня. — Дядюшка Загрушка выпрямился, закрыл глаза и некоторое время не шелохнулся. — Ты что-нибудь заметил?

    — Заметил.

    — Что ты заметил?

    — Вы закрыли глаза.

    — Балда! Я спрашиваю: заметно ли было, что я считал?

    — Нет, не заметно.

    — Теперь понимаешь? Вот чему ты должен научиться. Ты считаешь, но никто этого не замечает. Попробуй-ка!

    Я закрыл глаза и сосчитал до четырех.

    — Считал?

    — Да, считал.

    — До скольких ты считал?

    — До четырех.

    — Я вижу, из тебя выйдет толк. Теперь ты можешь при счете отбивать такт ногой. Вот так.

    Он закрыл глаза, выставил правую ногу и начал медленно поднимать и опускать носок.

    — Понял?

    — Понял.

    — В школах будто бы такт отбивать запрещают, но ты можешь отбивать сколько тебе угодно. Пойдем дальше. Извлеки из трубы длинный звук и при этом считай до четырех. Действуй!

    Я приложил к губам мундштук и сыграл длинный звук.

    — Ты сейчас считал?

    — Да, считал.

    — Какая же это была нота?

    — Целая.

    — Почему же это была целая нота?

    — Потому что я считал до четырех.

    — Я вижу, ты понимать начинаешь. Сколько долей в половине ноты?

    — Две.

    — Очень-очень хорошо! Сумел бы ты ее сыграть?

    Я приложил мундштук к губам и сыграл половину ноты.

    — Если будешь так успевать, очень меня порадуешь. Я отцу не пожалуюсь и про учительницу думать не стану. Какие у тебя были отметки?

    — В прошлом году?

    — В табеле.

    — Две двойки!

    — По каким предметам?

    — По словацкому языку и по русскому.

    — Глуповат ты еще… Половинные ноты мы считаем так: раз-два, три-четыре, раз-два, три-четыре… — После каждых двух слов он взмахивал рукой, как будто что-то отрубить хотел. — Раз-два — взмах, три-четыре — новый взмах руки.

    При четвертных нотах он взмахивал каждый раз: раз, два, три, четыре…

    При нотах в одну восьмую долю он сунул руки в карманы и только покачивал головой: ра-аз, два-а, три-и, четы-ре…

    При нотах в шестнадцатую долю он покачивал головой быстрее: ра-а-аз, два-а-а-а, три-и-и-и, четы-ре-е.

    Исписал нотами целый лист, сунул мне в карман и велел прийти через неделю.
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     У ЛАЦО ГЕЛЬДТА
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Я говорил уже, что Лацо Гельдт живет в новом доме. Дом-то новый, а дорога к нему страсть какая плохая, вся в ухабах. Еще счастье, что шоссе близко.

    Я остановился у железной калитки и нажал красную пуговку. Не потому, что калитка заперта была. Мне просто попробовать электрический звонок захотелось. Таких звонков в городе-то у вас сколько угодно, а в Грушковце всего три или четыре отыщется. И этот звонок поставил сам Лацо. «Вот пустяки какие!» — скажет иной. А отчего же в других домах таких звонков нет? Будь Лацо постарше, его непременно бы мастером на все руки называли. Я нашел его в самый разгар работы. Он паял какие-то проволочки для радио. Как увидал меня, свою работу отложил в сторону и вокруг меня начал крутиться. Ну понятное дело, геликон был ему интересен, а вовсе не я.

    — Откуда он у тебя? — спросил Лацо и поглядел широко открытыми глазами на трубу.

    — Ведь я же неделю назад тебе о нем говорил.

    — А это взаправду? — недоверчиво спросил он.

    — Что — взаправду?

    — Взаправду тебе на время дали?

    — Сам видишь. Вот я и пришел тебе показать.

    — И ты уже что-нибудь сыграть можешь?

    Я, конечно, тут же поднес мундштук к губам и гамму сыграл.

    — Что это?

    — Гамма.

    — И песенку сумеешь?

    — Еще не научился.

    — А когда ты песенки играть станешь?

    — И песенкам научусь, — пообещал я.

    Я дал геликон Лацо и, как обращаться с ним, показал. Лацо был парень самонадеянный.

    Я немного позанимался с ним, потом его радио меня заинтересовало.

    — Радио-то у тебя будет самое настоящее? — спросил я.

    — Самое настоящее.

    — И играть станет?

    — Какое же это радио, если не играет?

    — А ты его сам сделаешь?

    — Сам. Ну и брат старший поможет, — добавил Лацо, помолчав.

    — Когда же готово оно будет?

    — Когда все детали куплю.

    — Разве их у тебя нет?

    — Нет.

    — А когда будут?

    — Когда я денег на них накоплю.

    — Вот здорово! — воодушевился я.

    Такой разговор кое-чего стоит. Мы еще поболтали немного и распрощались.

   [image: chapter_end]


    
[image: before_title]

     ДЯДЮШКА ТАУБЕРТ
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По улице вышагивает дядюшка Та́уберт. На спине у него барабан, в руках палочки барабанные. Дядюшка Тауберт малюсенький, меньше меня, а барабанище во какой!

    Играли однажды грушковецкие музыканты в Верхних Орешанах. И, говорят, лопнул вдруг ремень, барабан-то покатился, а дядюшка Тауберт за ним побежал с горки. Почти догнал он свой инструмент, а как его остановить, не знает. Бежал, бежал дядюшка, барабан даже успел обогнать и вдруг — бац! — растянулся на дороге. Барабан перекатился через него и в канаву упал. До сих пор дядюшке Тауберту это припоминают.

    — Дядя Тауберт, вы куда? — закричал я ему.

    — Куда же мне как не на репетицию? — ответил он.

    — На репетицию? На какую?

    — Нашего оркестра.

    Засмеялся он и дальше зашагал. Я за ним.

    — Дядя Тауберт, а мне можно с вами?

    — Со мной? А тебе что там делать?

    — Я трубить стану, — отвечаю я.

    — Тру-у-бить? Много таких найдется! Купи трубу и труби на здоровье.

    — Дядя Тауберт, так ведь я учусь уже…

    — Это хорошо, что ты учишься. Учись, пока молод! В мои-то годы поздно будет учиться.

    — Дядя Тауберт, так ведь я уже две недели учусь. Вы не знаете? У меня геликон!

    — Гелико-он? А ты, малыш, понимаешь, что такое геликон? Такую большую трубу тебе и не поднять.

    — А я поднимаю!

    — Да унести не можешь.

    — Он у меня дома. Это Рудо Кемёнеша геликон.

    — Помолчи-ка! Где же ты его украл? — Старик даже остановился.

    — Да мне сам дядя Загрушка дал.

    — Загрушка? Он тебе на время дал. Геликон-то общественный. Посмотрим! Так, значит, у тебя геликон Рудо? Хе-хе! И ты уже кое-что играешь?

    — Гамму.

    — Это хорошо, что ты гамму можешь сыграть. Хе-хе-хе! Но хватит ли у тебя силенок?

    — Я играю гамму снизу вверх и сверху вниз.

    — Ишь ты! Далеко уже пошел. А какую? Какую гамму ты сыграешь?

    — Си бемоль мажор!

    — Си бемоль мажор? А до мажор еще не сыграешь?

    — Нет. Но ми бемоль мажор тоже сыграю.

    — Две гаммы? Ну, тогда беги домой, и мы можем пойти вместе. Беги домой, я тебя подожду.
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     РЕПЕТИЦИЯ
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Репетицию нашего оркестра всегда устраивают в пожарке. Помещение невелико и вдобавок еще всяким хламом завалено. На стенах пожарные рукава, запасные брандспойты, а у дверей сигнальные трубы. На самой середке длинный стол поставлен, и на него музыканты кладут ноты. Табуреток нет. Но это даже удобнее. С табуретками-то в пожарку не все музыканты влезут. Неподалеку от двери маленькое окошечко с решеткой. Ребятишки, живущие поблизости, музыку как заслышат, прибегают и лезут к окошечку, заглядывают внутрь. Дядюшка Томашович или дядюшка Загрушка то и дело выскакивают наружу и шугают ребятишек шапкой. А те всякий раз врассыпную. Но стоит дядюшке Томашовичу уйти, как они снова к окошку лезут. Дядюшка Томашович становится возле вторых голосов и давай в нотах рыться. Вы не знаете, что такое вторые голоса? Второй голос — это музыкант, который вторит. На нотах написано: «Труба S», но старые музыканты называют инструмент не «труба S», а «втора». Об этом я узнал на первой же репетиции. Дядюшка Тауберт познакомил меня со всеми музыкальными инструментами, только одного не сумел объяснить: какая разница между бас-корнетом и эуфониумом. Это такие две довольно большие трубы, только эуфониум чуть побольше. Непосвященный человек это едва ли даже заметит. Бас-корнет называют еще тенором.

    — Какая же между ними разница? — спросил я у дядюшки Тауберта.

    — Никакой, — ответил он.

    — Тогда почему же они не называются одинаково?

    — Почему? Слишком много с меня спрашиваешь. Я не композитор, музыке нигде не обучался и ровно столько же знаю, что и прочие. — И он показал на остальных музыкантов.

    — Бас-корнет играет мелодию, а эуфониум — терцию, — вмешался в наш разговор дядюшка Рачко, отец Марьены Рачковой.

    — Корнет играет мелодию еще больше, на то он и корнет, — добавил еще дядюшка Томашович.

    — Именно поэтому, — сказал дядюшка Рачко.

    — А терция что такое? — спросил я у дядюшки Томашовича.

    — Терция — это и есть втора, — ответил тот.

    — Плохо ты ему объяснил, — хотел его поправить дядюшка Тауберт.

    — Объяснил, как умел. Не умеем мы никто все подробно объяснить, с нами ведь никто теорией никогда не занимался. Пришел однажды покойный Сланинка из Выпытальца и сказал ребятам: «Эта нота половинная, и ее играют на две доли. Поняли, ребята?» — «Понимаем, не такие уж дураки». — «Ребята, сыграйте вот это!» Вот мы и начали играть.

    — Больно ты скорый! — перебил его дядюшка Алексин, кларнетист.

    — Я только хотел сказать, что в ту пору времени не было теориями заниматься, — возразил дядюшка Томашович.

    — Хочешь не хочешь, а играть надо. А этим поросятам учиться неохота, — сказал дядюшка Рачко, показав на меня.

    — А мне как раз и хочется! — перебил я.

    — Сегодня хочется, а через две недели, глядишь, и расхотелось.

    — Нет, не расхочется!

    — Посмотрим, — сказал дядюшка Томашович и покачал головой. — Ты, значит, учишься на геликоне Рудо? — спросил он еще.

    — Да, на геликоне Рудо, — ответил за меня дядюшка Тауберт.

    — Учись же смотри! — сказал дядюшка Томашович. — У меня книжечка специальная есть. На время, если захочешь, дам тебе.

    — Хороший геликон, — повторил дядюшка Алексин.

    — Внимание, ребята! — скомандовал дядюшка Загрушка и строго поглядел на музыкантов.

    Все стихло, и тогда подал голос самый старый музыкант — дядюшка Яно Сли́нтак.

    — Грянем? — спросил он.

    — Грянем, — ответил дядюшка Загрушка.

    — Что же мы сыграем? — спросили вторые голоса.

    — Давайте сыграем «Возле Орешан…».

    Музыканты приготовились.

    — А ты пока не играй, только вид делай, что играешь, — шепотом посоветовал мне дядюшка Тауберт.

    Я кивнул.

    — Винцо, ты только ногой отбивай, привыкай такт держать, — сказал мне и дядюшка Загрушка.

    Так я и сделал.
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     ВИНЦЕНТОВ ДЕНЬ
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Я уже говорил, что в нашей деревне много Винцентов. Столько ни в одной деревне не сыщется. Только на одной нашей улице почти в каждом доме свой Винцент: Винцо Яворка, Винцо Белуш, Винцо Грзнарик, Винцо Дрнай, дядюшка Винцо Овечка, Винцо Фьяла. Я всех могу назвать. На винцентов день у лесорубов праздник. Они сидят в трактире, обсуждают, у кого какая пила, какой топор, какой клин.

    — Лучше всех пила у дядюшки Винцо Штебела, — говорит Винцо Белуш.

    — Нет! — возражает дядюшка Овечка. — Самая лучшая пила у Оливера Дубана.

    — А у Грзнарика? — вмешивается Дрнай.

    — Хоть у Грзнарика и хороша, а у дядюшки Оливера и дядюшки Алексина все-таки лучше, — утверждает дядюшка Овечка.

    — Какой это Алексин? — спрашивает Штебел.

    — Он у луга живет, — отвечает Овечка.

    — У него, значит? У меня тоже недурна, — говорит Грзнарик.

    — Твоя пила и Алексина — это все равно что деревня Грушковец и город Ко́шице, — говорит дядюшка Овечка.

    — Что-о?

    — Да. Не веришь — у Белуша спроси.

    — У дядюшки Алексина и киянка[15] хороша, — говорит Винцо Белуш.

    — О киянке и говорить нечего, — возражает Винцо Дрнай.

    — Вы сказали: Грушковец и Кошице. Разве это унижает Грушковец? — спрашивает Винцо Штебел.

    — Кто сказал, что унижает? Мы о пиле и киянке говорим.

    — Грушковец городом собираются сделать, — сообщает Винцо Штебел.

    — Грушковец? А что можно из Грушковца сделать? Пока что у нас только парк и есть. Из-за этого? Так, по-моему, из Грушковца никогда города не будет, — возражает дядюшка Лукач.

    — Лет этак через сто будет, — говорит Винцо Штебел. — Как вы думаете, почему дорогу нам починили?

    — Винцо, ты просто глуп, — обрывает его дядюшка Лукач. — Дорогу нам потому отремонтировали, что нужна нам она.

    — И раньше она нам требовалась, хоть бы и просто булыжником вымощенная, — снова возражает Винцо Штебел.

    — А может, это и правда, — говорит Грзнарик. — Асфальтом дорогу покрыли, захотели с Грушковцем что-то сделать.

    — Нам думать об этом нет смысла, — говорит дядюшка Овечка.

    — Нет, есть, — возражает Винцо Белуш. — Асфальтовая-то дорога ведь денег все-таки стоит.

    — Вот увидите, годиков через сто будет приличный городок из Грушковца, — отвечает Винцо Штебел.

    — Что через сто лет тут станет, мы все равно не увидим, нас уж на свете не будет, — возражает дядюшка Лукач.

    — У нас и площадь будет, как в Модре или Пезинке.

    — Дожидайся! Если бы задумали мы площадь сделать, надо найти какого-нибудь знаменитого человека. В его честь и площадь назвать, — говорит дядюшка Овечка.

    — В Модре был Штур, — вспоминает дядюшка Лукач.

    — Так это в Модре, — соглашается Грзнарик.

    — Стало быть, великий человек, раз ему такой памятник поставили.

    — Это известный писатель был.

    — И писатель и политик.

    — А разве он не генерал был? — спрашивает Винцо Штебел.

    — Ты путаешь его со Штефаником, — отвечает Грзнарик.

    — А ты тут что делаешь? — вдруг обращается ко мне дядюшка Овечка. — Поглядите только, какие сопляки в трактир ходят! Марш отсюда!

    — Что тебе? — спросила меня трактирщица.

    — «Бы́стрицы».

    — Смотри-ка! Этакий щенок — и уже курит!

    — Я не курю.

    Я заплатил за сигареты и вышел вон. На улице меня остановил дядюшка Загрушка.

    — Винцо, дорогой, я тебя с самого утра ищу.

    Он говорит со мной как со взрослым.

    — Меня?

    — Ну да. Представь себе, сегодня винцентов день. Здесь, в Грушковце, Винцентами хоть пруд пруди. Я ребятам говорю: «Нам следует играть в честь Винцентов». А как можно играть без геликона?

    — Без геликона?

    — Геликониста нет! Рудо Кемёнеш в Остраву уехал, и приходится всякий раз из Частой геликониста звать. Подумай, кто сейчас побежит в Частую? Мужчине, может, на работу надо идти, а нам музыку начинать с самого обеда. Вот я сразу же о тебе и подумал.

    — Обо мне?

    — Ведь ты, надо полагать, кое-чему уже научился?

    — Песенки играть?

    — Не в песенках дело! Будешь делать вот так: хр, хр, хр…

    — А я сумею?

    — Ну тогда, по-моему, ты чистый болван! Целый месяц музыкальный инструмент терзаешь, хрипеть-то на нем можно бы уже научиться. Станешь делать: хр, хр, хр, хр… А не сумеешь, так для виду хоть надувай щеки. Беги сейчас же за геликоном, а через полчаса будь у меня.
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     РУДО КЕМЁНЕШ ВЕРНУЛСЯ
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Совсем запыхавшись, я влетел в дом. Мама сидела за столом и щипала перья.

    — Не пыхти так, ты все у меня сдуешь, — сказала она.

    — Да я сейчас уйду…

    Не договорив, я вбежал в комнату.

    Что такое? На шкафу, на котором всегда торчал геликон, ничего не было.

    — Геликон где? — спросил я, бросаясь в кухню.

    — Геликон? Я только тебе сказать собиралась. Был здесь этот Кемёнеш и взял трубу.

    — Рудо?

    — Он самый.

    — Ведь Рудо в Остраве?

    — Нет.

    — Он там!

    — Он третьего дня вернулся.

    — Третьего дня?

    — Да.

    — И у нас был?

    — Был у нас, дома тебя не застал.

    — А что ему понадобилось?

    — Да ничего. Взял геликон и ушел.

    — Он взял геликон?

    — Ну да.

    — А почему вы ему отдали?

    — Отец отдал.

    — А почему?

    — Рудо сказал, что труба его.

    — Чья?

    — Рудова.

    — Совсем не его!

    — Так он сказал.

    — Дядя Загрушка говорил, что все трубы общественные.

    — Не знаю.

    — Почему же вы отдали?

    — Что ты на меня кричишь? — сердито спросила мама.

    — А зачем вы ему отдали?

    — Иди к нему и спрашивай с него!

    — Он мне не отдаст.

    — А почему он отдать должен?

    — «Почему, почему»! Кому ее дядя Загрушка дал?

    — Он тебе на то время дал, пока Рудо в Остраве находился. Вернулся Рудо, значит, и труба опять к нему перешла.

    — Она ведь не его!

    — Его… Вон там ведро, сходи-ка лучше к Ризику за водой.

    — Не пойду!

    — Что еще за «не пойду»? Ты у меня только не послушайся!

    — Не пойду!

    — Ну, без разговоров! — приказала мама.

    — А вот и не пойду!

    — Ах, вот как?!

    Мама встала и пошла за отцовским ремнем.

    Я схватил ведро и выскочил на двор. Там с досады и от злости я швырнул ведро в снег и пнул его изо всех сил. Этого делать как раз и не следовало: из сарая вышел отец.

    — Ты что делаешь? — удивленно спросил он.

    — Ничего!

    — Мариша, подай-ка мне ремень! — воскликнул отец, обращаясь к маме, и направился в кухню.

    В ту же минуту я оказался на улице.
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     Я УШЕЛ ИЗ ДОМА
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Я думал было пойти к дядюшке Загрушке, да одет был совсем не по-праздничному. Приду к нему в будничном, а дядюшка Загрушка ругать меня за это начнет. Да и зачем я туда пойду? Раз Рудо вернулся, дело и без меня обойдется. Рудо старый музыкант, а я еще ничего играть не умею.

    Я отправился бродить по деревне, но пробирался от дома к дому так, чтобы ни отец, ни мать меня не заметили. Как теперь я домой вернусь? Сейчас отец меня непременно выдерет. Правда, можно вечером прийти, когда отец на работу уедет. Мама даст мне щелчок-другой, на том дело и кончится. А может, и просто за вихор дернет. Нет, отец меня не помилует. Пойти домой сейчас, так мне и от мамы и от отца влетит.

    Я встретил Юро Ванду и Милана Футко. Они шли кататься на лыжах.

    — Пойдем с нами, — позвали они меня.

    — Мне что-то не хочется.

    — Да у тебя и лыж нету! — воскликнул Милан.

    — Я тебе свои покататься дам, — предложил Юро Ванда.

    — Нет. Неохота мне.

    — Просто на лыжах не умеешь кататься, — ухмыльнулся Милан и оттолкнулся сразу двумя палками.

    Не пойти ли мне к Лацо Гельдту? Но мама, уж конечно, будет там меня искать. И я не пошел к Лацо.

    — Винцо, Винцо! — окликнул меня кто-то.

    Оглядываюсь.

    — Винцек, ты разве не пойдешь с нами? — Мне улыбается дядюшка Тауберт с барабаном. — Гм… С чего это ты тут ходишь? Ты именинник сегодня, мы в твою честь играть к вам придем.

    — Правда придете?

    — Ну, понятное дело! К каждому Винценту зайдем. И не только к Винцентам, но и ко всем лесорубам. А ты почему надутый какой-то?

    — Да нет, я ничего.

    — Ну да, я по лицу вижу.

    — Озяб немножко, — отвечаю я дядюшке Тауберту.

    — Озяб? Разве так холодно? Ты просто плохо оделся. Почему ты не надел зимнее пальто?

    — Нету.

    — Как так?

    — Дома оставил.

    — Ну вот я и говорю, что плохо оделся. Мы придем к тебе сегодня, сыграем в твою честь.

    — А когда? Когда придете-то? Вечером?

    — Вечером. Сегодня славный такой денек, — говорит дядюшка Тауберт.

    — Где там славный! Холодно!

    — Это тебе кажется. Зиму через месяц поминай как звали. Ты погляди, воды-то сколько на дороге!

    — Дождик идет.

    — Никакого дождика нет. Такое тепло — хорошая примета. Примету знаешь?

    — Нет, не знаю.

    — На винцентов день воды много — вина будет много.

    — А почему?

    — Оттепель сегодня.

    — Но почему же вина будет много?

    — Люди опытные уж знают.

    — Но неправда это, наверное.

    — Как бы не так! Если на Винцента курица из лужи воды напьется, значит, в тот год вина много будет… Так ты, значит, не пойдешь с нами?

    — Рудо Кемёнеш вернулся, — еле выговариваю я, потому что у меня в горле стоит какой-то ком.

    — Что с тобой?

    — Ничего.

    — Набедокурил что-нибудь? Признавайся.

    — Да нет, ничего.

    — Ну так я пошел.
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     ГОЛУБЕЙ МНОГО
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Я все еще бродил по деревне. Мне холодно, хоть и оттепель. Снега ой-ой еще сколько! А на дороге слякоть. Хоть бы пальто у меня было!

    Я нашел на винограднике сторожку и оттуда давай глядеть на горку, где было полно ребятишек. Они скатывались с бугра на лыжах, на санках. Им-то что, дома их никто не заругает! Может, и побранят, так не побьет хоть никто.

    Анча Фиалова спускалась в деревню по руне. Руна — это такая насыпь из камней между виноградниками. Руны длинные и летом зарастают малиной, но сейчас вся малина под снегом.

    Эй, эй! Конечно, это Анча Фиалова. Я сразу узнал ее по голосу.

    Со стороны Врби́нки послышалось пение. Я подумал, что, должно быть, поет Мишко Штефанец. Как знать, может, еще водятся у него этакие голуби зобастые — дутыши? Они обязательно у него быть должны: ведь Мишко Штефанец голубей не убивает и не продает. А не зайти ли к нему погреться?

    Вот я и пошел.

    Мишко — высокий, тощий старик. Зимой и летом он носит короткую кожаную куртку и кожаную фуражку. Взрослые к нему не ходят, а порой и смеются над ним. Детям говорят, что нужно уважать всякого человека, а сами друг дружку высмеивают. Кто его знает, может, они голубям Мишко завидуют?

    Я остановился у деревянной калитки.

    Мишко стоял на лесенке, доставал из кармана зерно и давал клевать его голубям прямо с руки.

    — Мишко, можно к тебе зайти поглядеть?

    — Что? — И старик обернулся ко мне.

    — Мне на голубей поглядеть охота.

    — На голубей? Много таких найдется! Вдруг голубь какой-нибудь пропадет, а я ищи его потом.

    — Почему же он пропадет?

    — Таких, как ты, я уж не один десяток видывал!

    — Мишко, а я у тебя еще ни одного голубя не взял. Если хочешь, я тебе помогу голубятню почистить.

    — Голубятню? И другие чистили, да только почти всякий раз после того у меня голуби пропадали.

    — А какие? Какой голубь у тебя пропал?

    — Какой? Как же я тебе покажу, раз его у меня нет? Если бы голубки не несли яиц, у меня бы все голуби перевелись.

    — Голубки и сейчас несутся?

    — Много будешь знать — скоро состаришься!

    — Мишко, у тебя был такой белый-белый, он еще пропал у тебя осенью…

    — Правда, пропал такой. И осенью, и зимой мои голуби пропадали… Гу-у, — загукал он, и все голуби слетелись к нему с крыши.

    — Мишко, да ты с голубями умеешь разговаривать!

    — Что?

    Он взял в ладони голубя, который сел ему на плечо, и посадил птицу в голубятню.

    — Попробуй скажи им что-нибудь, — принялся я его упрашивать.

    — Голубям сказать? С голубями разговаривать не след, их понимать надо. А что озорник, как ты, понимает? Приходит такой сорванец с рогаткой, натянет резинку — и птица лежит у моего порога. Я несу ее в сад — закопать, а другой головорез просит продать мне птицу для супа. Годится ли голубя в суп класть? В суп хороша и ворона. Ты уже ел ворону?

    — Нет, не ел.

    — Сама ворона не больно-то хороша, а суп — это да! Я как-то варил-варил ворону, а она все жесткая, словно чурка буковая.

    — Правда?

    — Правда.

    — Мишко, можно к тебе погреться?

    — Иди!

    Мишко слез с лесенки и отпер калитку.
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     У МИШКО ШТЕФАНЦА

    

    [image: after_title]

Мы уже были в доме, а Мишко все рассказывал и рассказывал о своих голубях. Он сказал, что жил у него как-то один дикий голубь. Спал он в крайнем гнезде голубятни, в которое течет вода с крыши. Конечно, это весной было, когда то и дело дождик идет. Как раз в такое время голубь и прилетел, а домашние ему покоя не давали. Дикий и месяца не выдержал.

    — Какой же он был?

    — Клинтух.

    — Клинтух?

    — Да. Есть еще один дикий голубь, который называют вяхирем.

    — И такой у вас тоже был?

    — Нет, такого не было.

    — Какой вяхирь с виду?

    — Вяхирь? Вяхирь побольше.

    — Побольше всех других голубей?

    — Зачем всех? Побольше клинтуха вяхирь. Глаза у него желтые. Глядит, глядит, а как человека заметит, сразу и улетает.

    — Почему же он улетает?

    — Боится.

    — И тебя он боится?

    — Да.

    — Я видел дикого голубя, не знаю только, как он называется.

    — Клинтух, — сказал Мишко.

    — Может, это был вяхирь?

    — Нет.

    — Мог быть.

    — Нет, не мог.

    — Почему?

    — У вяхиря глаза желтые.

    — А может, и у этого были желтые?

    — Нет.

    — Откуда ты знаешь?

    — Знаю. Вяхирь — птица умная. Он смотрит на человека с сосны, а сам не показывается.

    — Прятаться хорошо умеет?

    — Да.

    — А ты его сам видел?

    — На сосне видел.

    — Что, он семена клевал?

    — Да, на сосне семена из шишки выклевывал.

    — Из шишки?

    — Вот-вот. Я осторожно подкрался и говорю ему: гру, гру-у. А он мне в ответ тоже: гру, гру, гру-у-у-у.

    — Так и ответил?

    — Да, так. — Мишко посмотрел в окно и увидал, что уже наступили сумерки. — Пора бы тебе и домой, — сказал он.

    — Мне еще не надо.

    — Надо.

    — А что мне дома-то делать?

    — Не пойдешь, так тебя дома забранят.

    — Не забранят.

    — Ты чей?

    — Я? — Мне не хотелось называть свою фамилию.

    — Зовут-то тебя как?

    — Винцо.

    — Значит, ты именинник сегодня?

    — Ага.

    — А почему же ты из дому ушел?

    — Там нет никого, — соврал я.

    — И мамы?

    — Нет.

    — А отец где?

    — Отец на работе.

    — Но вечером-то он вернется?

    — Нет, не вернется.

    — Когда же он вернется?

    — Завтра только.

    — А мама?

    — Мама в Братиславе.

    — И тебя одного оставили?

    — Ну да.

    — Сегодня оркестр в честь Винцентов будет играть, — сказал старик.

    — Я знаю.

    — И в твою честь. В твою честь разве не сыграют?

    — Сыграют.

    — А может, музыканты у вас уже были? Дома никого нет, они взяли да и ушли дальше… Тебе лапши хочется?

    — Какой лапши?

    — С маком.

    — Ты сам стряпаешь?

    — Сам.

    — И лапшу сам умеешь делать?

    — Гляди!

    Он подвинул ко мне миску, стоящую на столе. Лапша оказалась толстая, грубая, но маку в ней было много.

    — А кто тебя стряпать научил? — спросил я.

    — Меня? Я, видишь ли, сам научился. Дать тебе ложку?

    — А где у тебя ложка?

    — Вот. — Он достал ложку из кармана.

    — А ты есть не будешь?

    — Сперва ты поешь.

    Я взял ложку и съел лапши не меньше трети.

    — Понравилась?

    — Да, понравилась.

    Тем временем стемнело. Старик взял миску и тоже поел. При этом он рассказал, что раньше у него были кошки, но их пришлось прогнать. Кошки, они хитрые. Глазищи зажмурят, а сами на голубей зубы точат. Влезет кошка на чердак или на крышу и к голубям одним махом перескочит. Правда, старого голубя она не изловит, а с молодым живо расправится.

    — Кошка у тебя задушила хоть одного голубя?

    — Не успела, я ей дал жизни!

    — Как это?

    — Схватил за шиворот и метлой вздул.

    После этого Мишко еще что-то ужасно долго рассказывал. У меня начали слипаться глаза, и я даже не заметил, как заснул.

    Утром я проснулся на лавке, закрытый одеялом и кожаной курткой. Под головой у меня лежала маленькая подушечка.
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     Я НЕ ПОШЕЛ В ШКОЛУ
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Я сбросил с себя одеяло и сел. Протер глаза, огляделся. Где же спал Мишко? Никакой кровати не видно, только старый шкаф, стулья и стол. Может, есть еще вторая комната? Но как же это я заснул одетый?

    Я вышел во двор. Мишко опять стоит на лесенке и опять голубей кормит. Некоторое время я смотрю на него.

    — Доброе утро! — здоровается он.

    — Доброе утро!

    — Ты уже позавтракал?

    — Нет.

    — Там еще лапши немного осталось, можешь ее доесть.

    — Можно?

    — Конечно, можно.

    — Мишко, а ты где спал?

    — Я?

    — Ты не был в деревне ночью?

    — А что мне там делать?

    — Где же ты спал?

    — В сарае.

    — И тебе не было холодно?

    — Нет… Гугу! — загукал он на голубей.

    Все голуби к нему слетелись и закружили около него. Он протянул руку, и один голубь сел прямо на ладонь.

    — Мишко, а мне можно погукать?

    — Погукай!

    — Гугу-у-у! — загукал я, но голуби и не подумали ко мне подлететь.

    — Загукай еще раз!

    — Гугу-у-у!

    Но и на этот раз они ко мне не полетели.

    — Заберись-ка сюда наверх! — предложил Мишко.

    Я мигом очутился рядом с ним. Он насыпал зерна на мою ладонь, взял меня за руку и загукал сам:

    — Гугу!

    Голубь перелетел с его руки на мою.

    — Попробуй погукай ты! — сказал Мишко.

    — Гугу-у-у! — загукал я.

    Голубь испугался и взлетел на крышу.

    — У тебя голос нехороший, — сказал Мишко.

    — А почему?

    — Не знаю.

    Мы спустились на землю. Старик отставил лестницу и разбросал по двору остатки зерна. Опустошив оба кармана, он пошел со мной в комнату.

    — Дома тебя не побьют? — спросил он.

    — За что же меня бить?

    — Дома-то не знают ведь, где ты ночевал.

    — Не будут меня бить.

    — А в школе?

    — И там тоже не побьют.

    — Раньше в школе были розги, и кого попало розгами пороли.

    — Кто порол?

    — Директор.

    — Сам директор?

    — А разве я знаю, кто теперь директор?

    — Тернь.

    — Какая у него фамилия чудна́я! — сказал Мишко.

    — Какая есть.

    — Он что, злой?

    — А я не знаю.

    — Розгу он о тебя еще не обломал?

    — У него нет розги.

    — Может, о кого другого обломал? В школе-то ведь плохо.

    — Почему?

    — Потому что бьют там.

    — Вовсе и не бьют.

    — Если не бьют, значит, подзатыльниками угощают.

    — И подзатыльников нет.

    — Правда? Почему же тогда в школу ходить не хотят?

    — Кто не хочет?

    — Ребятишки.

    — Учиться им неохота.

    — Может, их учат плохо?

    — Может, и так.

    — Я вот никого не зову, а ребятишки ко мне сами каждый день приходят, и сопляки вот этакие нос сюда суют.

    — Сопляки? — И я поскорей вытер нос рукой.

    — И грязнули. От земли не видать, нос сопливый, а сам стянуть что-нибудь так и норовит.

    — А у меня какой нос?

    Мишко поглядел на меня.

    — У тебя нос чистый, — сказал он. — В школе у вас за носами-то следят?

    — Ага.

    — А кто?

    — Учительница наша.

    — Она вас и учит?

    — Она.

    — А чему же она вас учит?

    — Да всему.

    — Всему-то все равно не научит. Глупый все равно ничему не научится.

    — Но учиться-то надо всякому.

    — Надо. К пятерочнику-то никто не придерется.

    — Почему?

    — А не так это разве?

    — Так.

    — У тебя какие отметки? Получаешь единицы?

    — Нам еще табеля не выдавали.

    — Но в прошлом-то году у тебя колов не было?

    — Двойки были.

    — Гуськи? А будь у тебя пятерки да четверки, ты мог бы уже велосипед получить.

    — Кто вам сказал?

    — Я уж знаю.

    — А у меня дома геликон есть, — похвалился я.

    — Врешь!

    — Нет, не вру. Правда был…

    — А сейчас?

    — Сейчас нет, но мне его опять отдадут.

    — Не будешь учиться, не отдадут.

    — Дадут.

    — Нет, не дадут… Если хочешь, съешь эту лапшу.

    Мишко придвинул мне блюдо.

    — Да нет, не хочется что-то.

    — Ты что, обиделся?

    — С чего это я обижаться стану. Когда Рудо Кемёнеш вернется в Остраву, геликон мне опять дадут.

    — А если Рудо не вернется?

    — И все равно мне дадут.

    — Учился бы ты получше, никто бы и не взял его.

    — Но ведь я учился.

    — На геликоне играть?

    — И на геликоне.

    — И в школе учиться надо.

    — Я и учусь.

    — Как же ты учился, если у тебя двойки были? Эх, дружок! Если хочешь геликон или велосипед получить, хоть тресни, а в школе учись.
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     Я УШЕЛ В ДЕРЕВНЮ
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Я медленно брел по деревне, стараясь всех обходить. Что, если меня за шиворот схватят и отведут к нашим? Я шагал вдоль ручья и все время оглядывался. Сегодня пасмурно, снова, пожалуй, снег пойдет.

    И вдруг из-за школьной ограды выскочила прямо мне навстречу гурьба мальчишек. Я бежать. Сперва через ручей, а там по другой стороне улицы. Карол Белуш бежал уже за мной по пятам. За ним — Юро Ванда.

    — Сто-ой!

    Бегу дальше. Вдруг Карол Белуш хвать меня за куртку!

    — Чего вам от меня надо?

    А меня уже со всех сторон дергают.

    — Пустите меня, не то кусаться стану.

    — Пошли с ним в школу! — предлагает Ви́ктор Ре́менар.

    — Не пойду я в школу!

    — Не пойдешь? Так мы тебя отнесем!

    — Я учительницу позову, — предлагает Милан Футко и тут же с глаз исчез.

    Остальные ребята волокут меня к школе.

    — Его запрут в классе после уроков, — говорят они друг другу.

    — Не запрут.

    — Вот увидите, запрут.

    — Я на вас пожалуюсь, — пытаюсь я пригрозить.

    — Пожалуешься? Ха-ха-ха! А кому же ты пожалуешься?

    Анча Фиалова и Марьена Рачкова бегут нам навстречу, и уже издали слышен их смех.

    — Чему вы смеетесь?

    — Ай-ай! Опять тебе влетит!

    — Ничего мне не будет.

    — А кто из дому сбежал?

    — Сами вы сбежали! Я у врача был.

    — У врача? Вот врет-то! «У врача»!

    — Куда вы его тащите? — спрашивает тетка Грзна́риха, останавливаясь на дороге.

    — В школу.

    — Отпустите, пусть сам идет!

    — Он еще убежит!

    — Убежит?

    — Он по сторожкам прятался!

    — Ночевал у Мишко Штефанца.

    — Гру-гру! Гу-гу!

    — Кто это вам наврал?

    — Гру-гру, гру-у-у-у…

    Вдруг, откуда ни возьмись, — мой отец.

    — Куда вы его тащите? — окликает он мальчишек.

    Я пытаюсь вырваться, но они крепко меня держат.

    Отец подскакивает к нам. Подзатыльники так и сыплются во все стороны: один, другой, третий…

    — Кто вам позволил его тащить?

    Мальчишки разбегаются. Отец ведет меня за рукав домой.

    — Та-ак… Значит, прогульщиком стал?

    Я молчу.

    — Почему ты в школу не пошел?

    Я молчу, словно воды в рот набрал.

    — Ты что, понимать разучился? Почему в школу не пошел?

    — У меня с собой учебников не было.

    — Не было? А почему за ними домой не зашел?

    — Проспал.

    — Ладно. Дома разберемся.

    Еще несколько шагов — и мы у калитки. Я замираю. Теперь начнется. Отец открывает калитку. Мама стоит на дворе, в руках у нее овощи.

    — Та-ак!.. Нашелся наконец! Погоди-погоди, я сейчас тебе покажу!

    Мама высвободила одну руку и потянулась к моим волосам — за вихор, видно, хотела дернуть, но отец втащил меня в кухню.

    — Садись! — сказал он.

    Я сел за стол.

    — Есть хочешь? — спросил отец.

    — Нет.

    Мама хотела войти, но отец жестом показал ей, чтобы она осталась за дверью.

    — Почему ты убежал? — спросил отец.

    — Я боялся.

    — Кого ты боялся? Меня?

    — Я мамы боялся.

    — А меня, значит, не боялся?

    — И вас тоже.

    — А сейчас не боишься?

    Я гляжу в пол и молчу.

    — Смотри! — сказал отец. — Я исхлестать тебя мог бы. И шапкой и ремнем. Захотел бы, так и два часа хлестал бы. Ты думаешь, что я на то и существую, чтобы бить тебя почти каждый день? Я из тебя человека сделать хочу, а ты — неблагодарный мальчишка! Мама говорит, что тебя надо отдать в исправительный дом. Как еще с таким сорванцом поступить? Для таких, как ты, лентяев исправительный дом как раз и создан! Я тебе велосипед обещал, а ты не слушаешься. Рассердил маму, учительницу, меня. Разве ты заслуживаешь велосипед?

    — Нет… не заслуживаю.

    — Велосипед-то я все равно купил бы, да как-то просто руки все не доходили. Ты не понимаешь, что на свете есть вещи поважнее велосипеда? Мне сорок лет, а я на велосипеде еще никогда не езживал. Ездил, конечно, но всегда только на чужих. Не веришь?

    Я опустил голову еще ниже.

    — Я-то знаю, ты думаешь, что хуже меня отцов на свете нет.

    — Нет, так я не думаю.

    — Думаешь.

    — И взаправду…

    Но я так и не договорил, потому что из глаз у меня покатились слезы.

    — Возьми ведро и сходи за водой к Ризику.

    Я медленно поплелся во двор.
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     В ШКОЛЕ
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В нашем классе есть парта, которой, наверное, столько же лет, сколько нашим отцам. За нее будто бы когда-то сажали самых отъявленных лентяев, шалунов, воров и лгунов. Стоило сорвать в школьном саду орех или яблоко, и — готово дело! — бедняга уже сидел в углу и вытирал спиной штукатурку.

    Учителя были строгие-престрогие. Таких строгих учителей нынче, кажись, и не найдешь. Линейка и указка не показывали на карте реки и не дирижировали, а выбивали пыль из штанов какого-нибудь лодыря.

    — Подойди ко мне! — манил учитель пальцем ленивого ученика.

    Ученик подходил к столу. Учитель брал в руки указку, вертел в руках, но лицо его было такое сердитое, как у самого строгого школьного инспектора.

    — Почему ты урок не выучил?

    — Господин учитель, я не понял.

    — Вы слышали? — обращался учитель к остальным ученикам. — Он не понял. А вы поняли?

    — Поняли, — отвечал весь класс хором — и умные, и глупые, и самые глупые ученики.

    — Сколько получит такой негодяй, который ничего не понимает?

    — Двадцать пять!

    — Считайте! — приказывал ученикам учитель.

    Он клал лентяя поперек колен, розга начинала свистеть.

    Какая-нибудь девчонка, трусливая или пожалостливее, начинала плакать.

    — А ты почему плачешь? — спрашивал учитель.

    Девчонка продолжала плакать.

    — Урок знаешь? — спрашивал учитель.

    — Нет, не знаю.

    — Подойди сюда!

    И все повторялось сначала.

    Потом мальчик и девочка садились на знаменитую скамейку.

    — Ученики, что это за скамейка? — спрашивал учитель.

    — Для ослов.

    — Какие ученики на ней сидят?

    — Глупые.

    Давно, конечно, это все было. А в четырнадцать лет ученика совсем из школы выгоняли, да и сами учителя каждый год менялись. Потом приехал в деревню директор Ле́нгарчик и отменил парту «для ослов». Он играл на фисгармонии, но в его столе не было места, и на этой парте он держал свои ноты. Директор был хороший человек. Как жалко, что его, когда уже построили новую школу, уволили!

    Школу построили, старые парты пошли на дрова, в новой школе фисгармонию поставили в коридор, и мальчишки повыдергали клавиши.

    Эх, видел бы это директор Ленгарчик!

    А что с этой партой «для ослов» произошло? Я уже сказал, что она стоит в нашем классе. Учительница держит на ней цветы, которые поливает через день Анча Фиалова.

    После моего проступка никто не мог придумать, как меня наказать. Наказали, положим, только легко очень. Учительница велела переставить цветы на окно, а мне пришлось сесть за ту самую парту, которую помнят все наши отцы.

    — Ребята, какая это парта? — спросила учительница.

    — Старинная! — ответили некоторые.

    — Какая?

    — Прочная, — ответили остальные.

    Учительница засмеялась и ничего не сказала.
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     «ВИНЦЕК, ТЫ САМ ВИНОВАТ!»
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Все остальное в школе было в порядке. Я исправился и после уроков обычно сидел дома, а на улицу выходил, лишь когда меня посылали в магазин или по воду.

    — Гру-гру! — кричали мне вслед мальчишки и девчонки, но я не обращал на них внимания; рассердишься, так они без конца смеяться надо мной будут.

    — Гру-гру!

    Я шагаю по дороге, словно глухой.

    — Винцо!

    — Ну?

    — Ты, видно, оглох!

    — Нет.

    — А куда ты идешь?

    — Никуда.

    — И тебе не хочется поиграть с нами?

    — Нет.

    — А что у тебя?

    — Где?

    — В карманах.

    — Не́шточки.

    — Не́шточки?

    — Ага.

    — Что это такое?

    — Вон какие вы любопытные!

    — Покажи нам!

    — Не покажу.

    — А вправду это нешточки?

    — Вправду.

    — Зачем они тебе?

    — Я выращиваю дома молодые аэропланы.

    — Голубей?

    — Аэропланы.

    — Самолеты?

    — Ага.

    — При чем же тут нешточки?

    — Вот при том! Чем мне самолеты кормить?

    — Гру-гру!

    — Вот я вас и разыграл!

    — Это мы тебя разыграли!

    — Как бы не так!

    — Винцек, почему ты меня не подождешь? — кричит мне кто-то сзади.

    Я оглядываюсь.

    — Винцек, а какой ты, оказывается, выдумщик, — говорит, догоняя меня, дядюшка Алексин, кларнетист.

    — Они надо мной смеются, — отвечаю я.

    — Смеются над тобой? Так ведь ты им врешь!

    — Нет, не вру.

    — Слышал я.

    — Я вру им так, чтоб они об этом догадались.

    — Винцек, ты лгун… Послушай! Почему же ты не пошел с нами в винцентов день?

    — Никто меня не звал.

    — Винцек, золотой мой, не говори так! Я знаю, что за тобой дядюшка Загрушка лично заходил.

    — Меня звали, но Рудо Кемёнеш взял у меня геликон.

    — Вот видишь. Ты и меня хотел обмануть. Зачем же обманывать? Всегда правду говорить надо. Если Рудо взял у тебя геликон, ты должен был прийти ко мне или к дядюшке Загрушке, и ты давно уже получил бы другой.

    — Какой другой?

    — Так ведь у нас два геликона.

    — Правда?

    — Или ты думаешь, что я попусту болтаю? Раз я говорю, значит, так оно и есть.

    — Где же второй?

    — До сих пор геликон у меня был, а сейчас у дядюшки Загрушки.

    — У вас? Так ведь вы на кларнете играете?

    — Есть время — играю и на геликоне, нет — не играю. Мне бы твои-то годы, милый Винцек, я бы показал, что с этой трубой можно сделать!

    — А где он сейчас?

    — Геликон? Я ведь тебе сказал где. Винцек, ты сам виноват! Вместо того чтобы упражняться, ты с мальчишками зубоскалишь.

    — Я не зубоскалю.

    — Ну конечно! Слышал я, как вы все смеялись. Беги что есть духу!

    — К дядюшке Загрушке?

    — Беги знай!
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     И ОПОМНИТЬСЯ НЕ УСПЕЕШЬ…
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И опомниться не успеешь, как весна уже пришла.

    В один прекрасный день выходишь во двор и видишь своих соседей на деревьях. Сначала можно подумать, что с ними что-то странное приключилось, можно подумать, что все они в детство впали. Один сосед пилой сучья режет, другой вовсю ножницами щелкает. А-а, теперь все ясно: деревья расчистить нужно, обрезать старые ветки. В центре сада куча сухих листьев, бумаг и всякого мусора. Непременно сжигать все это придется.

    — Дядя Яно, а что вы с листом делаете? — спрашиваю я через забор у соседа слева.

    — Что-о? — откликается сосед справа.

    Его тоже зовут Яно, и он слышит лучше первого. А тот на ухо туговат.

    Я перехожу через двор и завожу разговор с соседом справа.

    — Дядя Яно, что вы с сухим листом сделаете?

    — Да что-нибудь уж сделаю.

    — Сожжете?

    — Еще чего!

    — Что же тогда вы с ним сделаете?

    — Отвезу вон туда — к стене.

    — К стене?

    — Ну да.

    — Почему же к стене?

    — Годик-другой оставлю их там погнить.

    — А потом?

    — Что — потом? Потом из них перегной получится.

    — А из бумаги тоже?

    — Разве может перегной из бумаги получиться?

    — Может.

    — «Может, может»! Ведь я не думал сказать, что вообще не может получиться. Бумага гниет дольше, чем трава и листья, вот оно что!

    — А можно вам помочь?

    — Почему же нельзя!

    Я перепрыгиваю через забор и собираю лист в деревянную тележку. Наполнив ее, отвожу к тому месту, которое указал мне дядюшка Яно. Куча среди сада быстро исчезает. Я беру грабли и еще раз старательно прочесываю всю лужайку. Дядюшка Яно перелезает с дерева на дерево и весело пощелкивает ножницами.

    — Эй, сосед! — вдруг зовет сосед слева, который туговат на ухо.

    — Ну-ну? — откликается дядюшка Яно.

    — Ишь какой у тебя помощник, хе-хе! — громко смеется другой сосед.

    — Да вот нашелся один, — отвечает дядюшка Яно и начинает насвистывать.

    — Сосед, а тебе, кажись, весело, — неуверенно говорит второй.

    Он не знает: вправду ли свистит дядюшка Яно или это только так показалось?

    — Мне весело, — отвечает дядюшка Яно.

    — И мне весело, — говорит второй сосед и немного спустя добавляет: — А надо думать, весна пришла.

    — Что? — переспрашивает дядюшка Яно: он тоже ведь глуховат.

    — Говорю, весна-то и вправду пришла!

    — Ну, и я это же говорю.

    — Что?

    — Говорю, что весна уже!

    Пусть вас слово «сосед» с толку не сбивает. На нашей улице почти ко всем так обращаются. Я постарше стану, и ко мне так будут обращаться, а я так других называть стану.
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     «ПРИРОДА-ТО РАЗУМНО УСТРОЕНА…»
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Однажды мама принесла в кухню гусенка. Она показывает его отцу и мне, и мы все радуемся. Отец веселый ушел на двор, а я все еще верчусь около мамы. Она завернула гусенка в белую тряпку и осторожно положила в корзину. А я лучше положил бы его на пол и любовался бы им долго-долго. Но мама сказала, что на полу ему холодно.

    — Сколько у нас гусят будет? — спросил я у мамы.

    — Десять или одиннадцать.

    — Хорошо как! И я буду их пасти.

    — Захочется ли еще тебе, — ответила мама.

    — Мне сейчас уже хочется, — сказал я.

    — Сию минуту хочется, а потом раздумаешь.

    — Нет, не раздумаю.

    — Там увидим, — сказала мама.

    — Мама, а гусяткам холодно не будет? — спросил я.

    — Не будет. Видишь ведь, что этого я в тряпку закутала.

    — А после? Потом разве им теплей станет?

    — Когда потом?

    — Когда мы их пастись выпустим.

    — Не будет им холодно. Ведь уже весна.

    А верно ведь! Идешь по улице и чувствуешь тепло, но как-то забываешь про весну, а ведь пришла самая настоящая весна. И вдруг на свет гусенок появился. Никто его не звал, но он появился, словно сам хотел напомнить людям о весне.

    — Мама, но почему гусенок знает, что весна пришла?

    — Он этого знать не может, — отвечает мама.

    — Но он знает!

    — Нет, ничего он не знает.

    — Почему же тогда он раньше не появился?

    — Не мог он раньше появиться. Если он раньше времени вылупится, так и взаправду замерзнет.

    — Значит, он о весне все-таки знал. Или, может, хоть гусыня о ней знала?

    — И гусыня ничего не знала. Если хочешь, подумай-ка сам. Гусенок — тоже частица природы, как и трава, деревья, вообще всё на свете. Если кто его и позвал, так это сама природа.

    — Правда?

    — Правда. Природа-то разумно устроена…

   [image: chapter_end]


    
[image: before_title]

     ПОХВАЛА
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Отец вернулся с ночной смены. Он улыбался. И вообще по нему не видно, что он ночь не спал. Иной раз он и после работы спать не ложится. Приедет домой, позавтракает и около дома возиться начинает. На прошлой неделе он сделал новую лестницу. Старая-то уж совсем развалилась. Даже куры по ней прыгать не могли, а мама — за яйцами в курятник влезать.

    — Я ведь уволился, — сообщил отец.

    — Неужто? — удивилась мама.

    — Я ведь говорил уже, что уволюсь. Этими поездками я по горло сыт. Теперь в кооперативе работать стану.

    — Механиком?

    — Я уже договорился. Механиком буду, да и ездить никуда не придется.

    Я собирался в школу, но эта новость меня остановила.

    Отец обернулся ко мне:

    — Ты все еще здесь?

    — Иду уже, иду. — И я шагнул было к двери.

    — Погоди, — позвал меня отец, — покажи-ка свой дневник.

    Я открыл портфель, а отец сам взял школьный дневник. Я так и замер.

    — Ну, успехи-то у тебя не больно велики, — проворчал отец.

    Я и словечка не обронил.

    — А это что же такое? — спросил он еще.

    — Двойку схватил, — ответила за меня мама.

    — Двойку? А за что? — спросил отец.

    — За письмо, — ответил я.

    — Что? Писать до сих пор не научился, что ли?

    — Научился, — протянул я.

    — Балбес! — сердито сказал отец. Он еще полистал дневник, и вдруг лицо его несколько прояснилось. — Вот это. Прочитай-ка мне! — сказал он и протянул мне дневник.

    Пришлось прочитать вслух:

    — «Ваш сын на прошлой неделе собрал лечебных трав больше всех».

    — Неужто ты? — спросил отец.

    — Да, я, — подтвердил я, кивнув головой, и вдруг почувствовал себя удивительно странно.

    — А кто же это написал?

    — Учительница.

    — Недурно, — сказал отец. — Значит, похвалила она тебя?

    — Ну да, похвалила.

    — Ну хоть разок тебя за что-то похвалили, — одобрил отец.

    Сначала он нахмурился, потом засмеялся.

    — А ту двойку ты исправишь! — добавил он построже.

    — Исправлю, исправлю!

    — Ну, беги!
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     НА РЕПЕТИЦИИ
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Дни стали длинные. Работы у всех в поле и на виноградниках по горло. А когда уже совсем темно, музыканты собираются в пожарке. Одни на носилки садятся, другие устраиваются прямо на земле.

    — Милые мои, вы не поверите, как мне сегодня поработать пришлось? — говорит дядюшка Тауберт.

    — А кто не работал? Каждый руки натрудил, — говорит дядюшка Рачко, отец Марьены Рачковой.

    — Лучше всех Загрушке живется, тому работать не надо, — в шутку говорит дядюшка Алексин.

    — Загрушке? Он свое уже отработал, — отвечает дядя Яно Слинтак, самый старый из музыкантов.

    — Честное слово! Спина прямо трещит, будто я буфет целый день таскал.

    — Винцек, а ты что делал? — спрашивает дядюшка Тауберт.

    — Гусей, надо полагать, пас, — говорит дядюшка Алексин.

    — Я воду носил, — смущенно отвечаю я.

    — Воду? У вас во дворе колодца, что ли, нет?

    — Колодец-то есть, да для стирки приходится с Ризика воду носить.

    — Для стирки? Это правильно, — говорит дядюшка Рачко.

    — И для стирки и для стряпни, — добавляет дядюшка Алексин.

    — В Ризике вода хорошая, — говорит дядюшка Тауберт.

    — Да-а, в Ризике вода отличная, — соглашается дядюшка Яно Слинтак.

    В пожарку входит Рудо Кемёнеш. Рудо парень молодой, неженатый еще. Все музыканты его любят: он никогда с такта не собьется.

    — А где вы вторые голоса оставили? — спрашивает дядюшка Загрушка.

    — А что вам надо от нас? — отзываются с носилок вторые голоса.

    — Значит, все в сборе. Ну как, начнем?

    — Томашовича еще нет, — говорит дядюшка Тауберт.

    — Томашович не придет, — сообщает дядюшка Загрушка. — Встанем, братцы! — командует он.

    — Грянем?

    — Грянем.

    — Нет еще!

    — Нет, пока еще не грянем. И поупражняться хоть немножко надо.

    — Так для начала-то можно что-нибудь отхватить!

    — Что?

    — «Победу».

    — Но помягче играйте, — предупреждает дядюшка Загрушка.

    — Марш? Нельзя марш играть мягко. Марш громко играть полагается, — возражает дядюшка Алексин.

    — Правильно, — поддерживает его дядюшка Яно Слинтак.

    — Погромче, но с чувством сыграем, — объясняет дядюшка Загрушка, чтобы успокоить их. — Винцек, ты уже знаешь «Победу»?

    — Дело помаленьку на лад идет, — хвалит меня Рудо Кемёнеш.

    Дядюшка Тауберт бьет в барабан, и мы начинаем. Конечно, сейчас я сумею вам кое-что о музыке сказать, но все-таки я не специалист.

    Самое лучшее будет, если вы послушаете именно наш духовой оркестр. Как знать: может, и нас пригласят когда-нибудь на радио или на телевидение. Дядюшка Загрушка на настоящего дирижера похож. И жалко, что не все его видят.

    — Винцо, а что у тебя с геликоном? — спрашивает один из музыкантов, играющих второй голос, когда мы кончаем марш.

    — А что?

    — Почему он у тебя дребезжит?

    — Это «фа» дребезжит. Когда я еще в армии был и выдувал «фа», всегда керосиновая лампа тухла. Капельмейстер-то говорил мне не раз: «Ты, Рудо, полегче дуй, когда „фа“ играешь, не репетировать же нам из-за тебя в темноте».

    — Правда?

    — Правда. Винцек, и ты не так сильно дуй, когда «фа» тебе надо сыграть.

    — Теперь сыграем «Ракоши-марш», — предлагает дядюшка Алексин.

    — Как же «Ракоши» играть? Ведь нот-то у нас нет, — говорит дядюшка Рачко.

    — Видали? А ты играл когда-нибудь «Ракоши» по нотам? — смеются над ним вторы.

    — Старайтесь-ка вы получше вторить, — обрывает их дядюшка Яно Слинтак.

    — Вторы должны греметь, — говорит дядюшка Алексин, вытряхивая слюну из кларнета.

    — Внимание! — восклицает дядюшка Загрушка и подает знак дядюшке Тауберту ударить в барабан.

    Я слушаю те вещи, которые еще не умею играть. При этом я наблюдаю, как Рудо перебирает пальцами и как губами шевелит при каждом звуке. Хороший, очень хороший геликонист Рудо Кемёнеш!
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     КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА
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А вот уже и конец учебного года. Все ученики в школу идут нарядные, как в праздник. Те, кто должен получить награду, несут учительнице цветы. В прошлом году и Милан Футко тоже принес букет, но, узнав, что он награды не получит, домой его взял.

    Сегодня в школу кое-кто из родителей пришли. Дядюшка Фиала, отец Анчи Фиаловой, произнес длинную речь, хотя вначале и пообещал говорить очень кратко. Он сказал, что пришлось, к сожалению, из-за этого выступления уйти с работы на молотилке, но иначе поступить он не мог. Он должен, мол, сказать о тучных колосьях, которые уродились на грушковецких полях. Где землю получше обработали и удобрили, там и урожай был богатый, а где урожаю мало внимания уделяли, там и на уборке все справедливо сказалось. Вот так и с табелями получается: кто лучше учился, у того и отметки лучше, а у тех, кто лентяйничал, и отметки плохие — двойки, а то и единицы. Что такое единицы? Для школьников единица — это не что иное, как пустой колос.

    То же самое сказал в прошлом году и дядюшка Румел. И о колосьях, и о табелях. Сначала мы подумали, что он пришел звать нас в бригаду, а когда речь кончил, мы поняли, что в школе, как и повсюду на свете, царит справедливость, и он хотел нам это доказать. Потому и речь он свою сказал.

    Речи кончились, и учительница стала раздавать награды.

    — Да́гмар Аугусти́ничева, — вызвала учительница.

    — Ка́рол Ба́кош…

    И тут дело пошло очень быстро. Послышалась фамилия Лацо, а там вскоре и моя. Мы разложили свои табеля на партах и долго рассматривали отметки. У Лацо была одна двойка. У меня оказалось три тройки. Все-таки мы не совсем осрамились и были этим очень довольны. Марьена Рачкова получила награду, но мы ей не завидовали. Всякому ведь известно, что у нее весь год никаких других забот не было — знай учись только! Ее родители всегда хвалились, что у Марьены в дневнике одни пятерки.

    Учительница пожелала нам веселых каникул, и мы с криками выбежали из школы.
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     НЕВЗГОДЫ ИЗ-ЗА ГЕЛИКОНА
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Как только всходит солнце, сна в доме у нас как не бывало. Петухи горланить начинают еще в темноте, кур будят. Те давай кудахтать, словно девчонки на автобусной остановке, когда учительницу ждут. Но куда еще ни шло — куры. После них гусям черед приходит. Отец постоянно забывает закрыть калитку в загородке, где у нас гуси ночуют. И потому никто им не мешает перейти через двор и остановиться у самых дверей в кухню. Подождали бы тут! Так нет! Как начнут долбить носами в дверь, словно очередями из автомата сыплют. Но самое скверное — это мухи. Едва солнышко покажется, как мухи уже над головой жужжат, будто самолеты, хоть ты тресни! И откуда только эти мухи берутся? Хоть каждый день их изничтожай, все равно они откуда-то летят и летят. Больше еще скажу: муха из всех насекомых самая назойливая. Вот именно так! Муху можно сто раз прогнать, сто раз от нее рукой отмахнуться, а муха опять прилетит. Вот какие мухи назойливые! Ну не-ет! Не позволю мухам себя донимать!

    Сбрасываю с себя одеяло и встаю с постели.

    — Что с тобой? — спрашивает мама.

    Никак у нее в голове не укладывается, что вдруг я сделался такой ранней птахой.

    Я пожимаю плечами и молчу.

    — Почему ты уже встал? — допытывалась мама.

    — Почему? Из-за мух! Мухи мне спать не дают!

    — Но ведь не так уж их много! Позавчера всех перебила.

    — Перебили? Откуда же они тогда взялись?

    — Вот я говорю: не так уж их много.

    — А все-таки есть! Спать мне не дают, — говорю я, хотя и чувствую, что не так уж здорово сержусь. Наоборот даже, пожалуй, почти и не сержусь. Мне даже нравится, что я в такую рань встал.

    — Если хочешь, ступай ложись на чердаке, — предлагает мама. — Отец ведь спит на чердаке, там воздуху больше.

    — Э-эх!.. — И я потягиваюсь так, что у меня трещат кости.

    Потом беру мыло и отправляюсь во двор, у колодца наливаю немного воды в таз, отхожу в сторонку и начинаю умываться. Мама стоит в дверях и все еще дивится, что я встал так рано, никак не может поверить, что из-за каких-то дурацких мух я поднялся.

    — Завтракать будешь? — кричит мне мама с порога.

    — Завтракать?

    — Завтрак готов. Если хочешь, можешь сесть за стол.

    — Нет, потом.

    Таз и мыло я оставляю у колодца — и марш прямо в комнату. Там я беру геликон, надеваю на плечи и стою, словно с ним разговор веду. Наконец я извлекаю из него несколько протяжных звуков и, разыгравшись немного, начинаю гамму. Не успел я ее окончить, как с чердака выскочил отец.

    — Ах ты олух несносный! И ночью от тебя покоя никому нет! Только и знаешь хрипеть, фырчать да дудеть без умолку. Как у тебя труба только не лопнет!

    Ничего не понимая, я гляжу на отца, а мама за его спиной смеется.

    — Или нарочно вы всё это подстраиваете, с ума, что ли, оба посходили, человеку отдохнуть не даете! — сердито выговаривает нам обоим отец.

    — Который час? — спрашивает мама и глядит на часы.

    — Который час? Половина шестого! — еще громче кричит отец. — Целый день по полю гоняешь, вечером возле дома возишься, а захочешь под утро поспать, так труба над ухом начинает реветь, весь дом дрожит!

    — Что дрожит, где дрожит? — смеется мама.

    Глядя на нее, смеюсь и я.

    — Шалопай этакий, он еще и смеется! — набрасывается на меня отец, хватает за воротник и выталкивает на двор вместе с трубой.

    Ничего-то родители не понимают, и от этого у меня успехов не прибавится. Отец-то музыкантом не был. Понюхал бы музыки, знал бы, что научиться чему-нибудь можно, только если упражняться каждый день или хоть через день. Не понимает этого отец. И понять никак не желает. Зачем же, спрашивается, в таком случае тащил он меня в музыкальную школу? Зачем толковал о гармонике? А разве только одна гармоника существует на свете?

    Я забираюсь в самый дальний угол двора и, сев на дубовую колоду, с грустью размышляю о своих родителях. Ничего-то они не признают! Думают, что только у них одних заботы есть. А если я чего-нибудь нового не разучу, что сказать дядюшке Загрушке в свое оправдание? И что Загрушка мне скажет? Он лодырем меня назовет и геликон отнимет. Вот и сижу я да раздумываю, как мне родителей переубедить. Как их переупрямить? Скорей всего, так: не стану ничего есть. Сначала они будут меня насильно кормить, а там, глядишь, обо мне забудут. Тем дело и кончится. Или же отец, уходя на работу, шапкой меня шлепнет. Скорей всего, так и будет.

    Сижу я, посиживаю, на ласточек смотрю. Как они весело щебечут на крыше! Смотрите, живут как хотят, и никто им не мешает! Эх, был бы я ласточкой! Ну нет! Что-то такое я читал, и глупо это было. Гм… Быть бы птицей побольше! Я еще некоторое время гляжу на крышу, потом забываю обо всем и играю гамму.

    «Цвик! Цвиу!» — проносятся с криком ласточки над моей головой.

    — Чао! — отвечаю я им и продолжаю играть.

    — Соседка! — слышу я голос с соседнего двора.

    У нас ни звука. Я прикладываю мундштук к губам и еще раз проигрываю гамму.

    — Соседка, вы слышите? — снова кричат с соседнего двора.

    — Меня зовет кто-то? — откликается мама на кухне.

    — Соседка, не может ли ваш мальчишка дудеть еще где-нибудь?

    — Что-о?

    — Дудеть! Знай себе дудит, а это нашему псу не больно-то по вкусу пришлось. Воет словно бешеный.

    — Ваш пес?

    — И голуби пугаются. Заприте-ка вашего парнишку куда-нибудь в подвал, что ли! Не перестанет, так я его водой оболью!

    Конечно, кому не надоест меня слушать! Разобиженный, я проглатываю слюну, что набралась на губах, и тащусь через двор.

    — Я отсюда ухожу, — ворчу я, проходя мимо мамы.

    — Почему? И куда? — спрашивает она, и по ее голосу я чувствую, что она раздражена точно так же, как и я.

    — Ухожу.

    — Куда?

    — Куда глаза глядят.

    — Хоть бы амбар у нас какой-нибудь был! — вздыхает мама.

    Но я уже сыт по горло всеми этими невзгодами, тащу геликон в комнату, потом стою, заложив руки за спину, не зная, что предпринять и куда уйти. Когда я уже надел шляпу, доставшуюся мне в наследство от деда, вдруг мне на глаза попалась плетушка, и тогда мне приходит в голову: а ведь можно сходить в лес по грибы! На душе сразу становится легче, и я появляюсь на дворе с прояснившимся лицом.

    — Куда ты? — опять спрашивает мама, и по ее голосу я понимаю, что она все еще мне сочувствует.

    — Никуда.

    — Ну, чего ты отговариваешься?

    — Я не отговариваюсь.

    — Так скажи, куда же ты пойдешь?

    — По грибы.

    — По грибы?

    — Ну да.

    — Один?

    — А я ведь ни с кем не сговаривался.

    — Заплутаешься еще. Не годится в лес одному ходить.

    — Ну-у…

    — Ты, я вижу, и разговаривать по-человечески не умеешь. Смотри, отцу скажу.

    — Да-а, все на меня жалуются. А я виноват, что мешаю всем?

    — Кому ты мешаешь? — серьезно спрашивает мама, и снова в ее голосе слышится сочувствие. Но от этого я еще больше злюсь.

    — Всем мешаю.

    — Тебя в лесу еще лисица искусает, — говорит мама.

    — Лисица?

    — Лисы сейчас болеют.

    — Лис я в лесу пока еще не встречал.

    — А вдруг наткнешься?

    — Наткнусь, так только рад буду!

    — А не заблудишься?

    — Нет, не заблужусь.
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Вот я и шагаю по тропинке. Слева ручеек журчит, где мы всегда ловим раков. Однажды — дело было четыре или пять лет назад — я сунул руку под корень в воде да как закричу.

    Ребята все ко мне сбежались, а когда я руку вытащил, они хохотать принялись, да так злорадно. Еще бы! Рак-то клешнями в мой палец вцепился. Вот я какой герой!

    Справа от тропинки виноградники тянутся. Старые лозы сейчас сверху донизу обрызганы купоросом; от купоросной лазури прямо в глазах рябит. Но кое-где виноградники заброшены: даже до лоз руки не дошли. Взрослые сами о многом часто забывают. А почему? И потом на молодежь ссылаются: мол, молодые-то все в город бегут. И еще грозят своим детям: «Осел! Здесь останешься, работать в кооперативе тебя заставлю!» Будто в кооперативе одни дураки работают!

    У Гра́бовки я задерживаюсь. Грабовка — это родник. Вытекает он из-под скалы, и все лето в него падают орехи и дикие яблоки. Нигде по всей округе нет лучше воды, чем в Грабовке. Сюда пить ходят не только из нашей деревни, но и из соседней, что стоит сразу же за холмом по ту сторону ручья. Но сейчас еще рано, пить мне пока не хочется, а потому я весело бегу дальше.

    Наконец я и в лесу. На самой опушке растут толстенные дубы. Лиловые колокольчики выглядывают из высокой травы. Я вспоминаю о девчонках. Вот где могут они нарвать красивые букеты! Но где сейчас девчонки? Во время каникул разве найдешь их? Они не скоро еще вернутся в деревню: кто с экскурсией уехал, кто у всяких там бабушек гостит. А колокольчики-то тем временем, глядишь, и отцветут!

    — Эй, дядя! — слышу я вдруг за своей спиной.

    Я оглядываюсь.

    — Дядюшка, правильно мы идем к Красному камню?

    А-а, да это экскурсанты какие-то! Никакого дядюшки вблизи не видно. И я иду дальше своей дорогой, а сам в душе немножко злорадствую. «Вот и они почему-то спать не стали, тоже, видно, им мухи покоя не дают», — думаю я об экскурсантах. Это семь или восемь человек, идущих через лес.

    — Дядюшка, правильно ли мы к Красному камню идем? — спрашивают они во второй раз.

    Я останавливаюсь, гляжу во все стороны. К кому же это они обращаются?

    А они снова:

    — Дядюшка!

    — Меня вы, что ли, спрашиваете?

    — Мы правильно на Красный камень идем?

    — Какой я дядюшка! — протестую я, думая, не обидеться ли мне на них всерьез.

    — Пожалуйста, мы вас спрашиваем…

    — Да какой я вам дядюшка!

    Они, приглядевшись, разражаются смехом.

    — Извините нас! — говорит один. — Ваша шляпа нас с толку сбила.

    — Шляпа?

    — Шляпа и палка.

    — Шляпа-то дедушкина!

    Они смеются еще громче.

    — Шляпа дедушкина, а палку я взял грибы искать.

    Я показываю дорогу на Красный камень, хотя и поругиваю их в душе, и отправляюсь искать грибы. Тот, кто ходит по грибы, знает, что самое трудное — найти первый гриб. Найдешь один, а там уже ходишь взад-вперед, стараясь не слишком далеко отойти от того места, где нашел первый гриб, и не наступить случайно на его собрата. Но из-за этого первого столько ходишь, что и супа грибного не захочется. Грибы искать — то же самое, что рыбу ловить. Сидишь у воды, полчаса сидишь, с поплавка глаз не сводишь, а он когда-то еще дернется. Вот тебе на́! Наживку-то рыба съела — и до свиданья! Хорошо так посидеть! Да только если терпения нет, и рыбу ловить не затевай. То же самое и по грибы ходить, как я уже сказал. Ходишь, ходишь, все глаза проглядишь, и вдруг — вздрогнешь даже! — тебе белый гриб померещится, а на поверку выходит, что стоит перед тобой этакий дурацкий мухомор в красной шляпке, которую чуть не за сто метров видать. Но если тебе взбредет иной раз в голову мухомор найти, чем угодно ручаюсь, что ты по лесу проходишь самое малое часа два. А сейчас ни с того ни с сего он тебе на глаза лезет. Все эти поиски рано или поздно прискучат, вот тогда счастье тебе и привалит. Вот он, гриб-то! Чуть я на него не наступил! Вздохнешь только, может, и сам не поймешь, как тебе досадно. Знаю я все это. Наступил на гриб, а у самого сердце кровью обливается. На местах, где мох растет, кое-что еще видно, но там гриб и другие сразу увидят, значит, одно на одно выходит.

    Я брожу по лесу часа полтора уже, а нашел всего несколько лисичек и два крохотных белых грибка, которые едва-едва выглядывали из земли. Они росли вблизи от того бедного гриба, на который я наступил. И снова я чувствую досаду. Еще на опушке поищу — и отправлюсь домой. Скажу маме, что грибы не растут: дождичка бы надо на два-три денька.

    — Винцко-о! — вдруг слышу я чей-то протяжный голос.

    — Ау-у-у! — откликаюсь я так же протяжно и оглядываюсь. — Кто меня звал?

    — Винцко! Нашел уже что-нибудь?

    — Что-о?

    — Спрашиваю: нашел что-нибудь?

    — Да так, кое-что!

    — Верно. Если ходить, так всегда кое-что найдется. И я нашел кое-что.

    — Поглядеть можно?

    — Что?

    — Можно ли поглядеть, спрашиваю?

    — Отчего же не поглядеть? Ведь я кое-что нашел. Если ходить, всегда кое-что найдется, — повторяет он еще раз.

    В деревне у нас дядюшка Елеменский один из самых завзятых грибников. Всегда, отправляясь по грибы, берет он рюкзак и, пока не наполнит его доверху, из лесу ни за что на свете не уйдет.

    Я подхожу к дядюшке Елеменскому, заглядываю в рюкзак, и у меня от зависти дух захватывает.

    — Здо́рово! — невольно восклицаю я. — Да ведь у вас почти полно.

    — Полно, как же! — смеется он мне прямо в лицо. — Туда их войдет еще во-он сколько — половина твоей корзинки, — говорит он, показав на мою плетушку.

    — А я думал, что грибов-то вовсе еще нет!

    — Нет? Если с толком ходить, всегда кое-что найдется, — повторяет он уже, наверное, в третий раз.

    И вдруг он, вскрикнув словно ужаленный, подскакивает ко мне, нагибается и прямо у меня из-под ног выхватывает белый гриб.

    — Ты, кажись, ослеп!

    — Что?

    — Иди-ка ты теперь куда-нибудь отсюда подальше!

    — Почему?

    — Теперь ты, парень, здесь мне не нужен… Оставь его! — закричал он, когда я тут же заметил еще один белый гриб.

    Я выпрямился, обчищая гриб. Дядюшка Елеменский мигом очутился около меня.

    — Отдай! — приказал он и протянул ко мне руку.

    Я глаза вытаращил.

    — Отдай же! Не понимаешь? А тот гриб кто нашел? Ты или я? Уж очень ты ловок — дружка из-под носа выхватить! Ты вообще-то знаешь, что такое дружок у грибов?

    — Что же?

    — Ну знаешь, я не виноват, что у тебя понятия никакого нет о таких важных вещах. Грибник найдет какой-нибудь гриб, и все остальные, что поблизости растут, принадлежат тому, кто нашел первый. Грибы, что в одном месте растут, вроде бы как одна семья. Все они братья или друзья. Друзья! Так ведь и говорится: грибную семейку в один кузовок кладут.

    Он выхватил у меня белый гриб и сунул его в свой рюкзак.

    — А теперь чеши отсюда! — приказал он мне, показывая на дорогу.

    Я ни с места, в себя никак прийти не могу.

    — Не слышишь, что ль?

    Я ушел в конце концов. Хоть и злился я, но и весело было мне. Все-таки мне повезло. Пока я добрался до дороги, еще четыре больших гриба мне попалось. Все четыре росли на одном месте. Ну, а что, если и пятый там же еще остался? Дядюшка Елеменский пойдет за мной и, может, найдет его. Гм… А грибную семейку, мол, в один кузовок кладут!
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Когда я вышел из лесу, первым делом встретился мне дядюшка Томашович. Тот самый, что в духовом оркестре на корнете играет. Дядюшка Томашович играет первый голос, дядюшка Белай — второй. Оба они люди хорошие, и оба, с тех пор как начал я учиться на геликоне играть, со мной подружились. Иной раз остановят меня на улице, а ребята глаза таращат: о чем это я со взрослыми говорю?

    — Сколько диезов в c-dur? — всякий раз пристает ко мне дядюшка Рафаэль.

    — У c-dur нет диезов.

    — У c-dur нет диезов? — глядя на меня, щурится дядюшка Рафаэль. При этих словах он как-то так чудно́ горбится, и все ребята, которые это видят, покатываются со смеху.

    — У c-dur ничего нет.

    — В самую точку попал! — восклицает дядюшка Рафаэль. После этого он расправляет плечи и накидывается на мальчишек: — Вы-то чему смеетесь?

    — А мы не смеемся.

    — Ну и сыпьте отсюда!

    Он топает ногой, и им приходится отступить.

    Сейчас он на мое приветствие ответил и тут же меня проверять принялся.

    — На какой счет вальс играют? — спросил он.

    — Вальс играют на счет три.

    — На какой счет польку играют? — продолжает он свой допрос.

    — Польку — на два.

    — А марш?

    — Тоже на два.

    — Вижу, ты вперед подвигаешься, — похвалил он меня. — В мою книжку заглядывал?

    — Заглядывал.

    — Хорошая книжка… По ней мальчуган вроде тебя многому научиться может. Не врешь, в самом деле заглядывал?

    — В самом деле…

    Он улыбнулся мне и дальше было пошел, но вдруг вспомнил о чем-то.

    — Послушай-ка! А тебе не хочется подработать? — спросил он.

    — Подработать? А где?

    Сперва я подумал, что, видно, он по грибы собрался, а сейчас, когда меня встретил, передумал и предпочитает у меня грибы купить.

    — По-моему, подработать ты был бы не прочь.

    — Подработать? А где?

    — Вместе со мной.

    — С вами?

    — Ну да.

    — Но ведь вы коров пасете?

    — Да, коров пасу. Ну так что? Плохая разве работа пастухом быть?

    — Работа ничего.

    — Тебе, кажись, не больно по вкусу такое дело. Ты доктор, что ли?

    — Не-ет.

    — Я о тебе подумал вот почему. Знаешь, сколько у меня коров в стаде? Сто двадцать.

    — Как много!

    — И по-моему тоже много. Сто двадцать коров, да еще телок около семидесяти.

    — Как много! — повторил я.

    — Я еще бычков не помянул.

    — А сколько же бычков вы пасете? — спросил я, желая показать, что я и взаправду работой его заинтересовался.

    — Это уж дело мое. Я потому и спросил, не хочешь ли ты подработать.

    — Заработать-то я бы хотел…

    — Гм… А тебе коров пасти не хочется?

    — Коров? Гм… — тоже в свою очередь хмыкнул я. — Вы их один пасете?

    — Здесь вон, на Грефтах, пасу. Ежели знать хочешь, тут получше всякого курорта будет. Заманивать тебя я не хочу. Мать твою я уже спрашивал, а она сказала, чтоб я с тобой потолковал.

    — Мама? Когда же вы с ней говорили?

    — Раз я что говорю, значит, так оно и есть. Здесь я пасу. Мне какого-нибудь помощника всё обещают дать, да что-то никого не пришлют. Стар я стал, и нет у меня в ногах прежней прыти. Я кричу, а корова не стоит. Я еле-еле встану, а угнаться мне за ней уж не под силу.

    — Я у председателя спрошу.

    — Чего ж тут спрашивать? Помощника мне давно обещают и все никак не пришлют.

    — А у вас корнет при себе есть? — спросил я еще.

    — Понятно, есть. Разве здесь, в лесу, без корнета обойдешься?

    Я снова хмыкнул.

    — Когда придешь-то?

    — Как скажете, так и приду.

    — Завтра с утра? Идет?

    Я кивнул.
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Вот так я и ушел из деревни. Вещей взял с собой совсем мало. Из одежды кое-что да две-три книжки. Вернее, две книжки и тетрадь. В нее я записываю все, что о духовом оркестре узнаю. Грушковецкий духовой оркестр еще в то время возник, когда дядюшка Томашович был чуть постарше меня. Тогда пастухом деревенским был дядюшка Загрушка. Перед каждым домом щелкал он кнутом, на верхнем и на нижнем конце улицы в корнет трубил. Корнет купил он у Гала́мбоша за семьдесят пять крон. А Галамбош этот краловский пастух был, то есть родом из Краловой. По словам дядюшки Рафаэля, Галамбош продал Загрушке корнет и научил его играть гамму. Остальному дядюшка Загрушка сам научился. Правда, кое-что он узнал, пока был в солдатах, но все равно и так о дядюшке Загрушке можно сказать, что у него выдающийся талант. А потом стал в деревню ходить покойный Сланинка. Родом он из Выпытальца и много лет был военным капельмейстером. Вот этот Сланинка вместе с дядюшкой Загрушкой и основал грушковецкий духовой оркестр.

    — У грушковецкого духового оркестра своя традиция есть, — говорил дядюшка Томашович.

    — Традиция?

    — Да.

    — Какая традиция? — спросил я.

    — Славная традиция.

    — А что такое традиция?

    — Традиция создается, когда что-нибудь, возникнув, долго существует и живет. Духовой оркестр наш существует, а традиция в том, что он до сих пор жив и все еще людям дорог.

    — И дядюшка Загрушка тоже традиция?

    — И он.

    — И дядюшка Сланинка?

    — Да.

    — Но дядюшка Сланинка уже умер.

    — Все равно. И ты традиция.

    — И я?

    — И ты…

    Я все это записал. И много еще чего другого занес в тетрадку. Постепенно я всю ее испишу. На первой странице я написал: «Каникулы с дядюшкой Рафаэлем». Пониже в скобках поставил: «Мои заметки». И дальше все, что дядюшка Томашович мне рассказывал, и то, о чем мы с ним говорили.

    — Дядя Рафаэль!

    — Что?

    — Какая это птица?

    — Воробей.

    — Это не воробей.

    — Нет, воробей.

    — Как ты узнал?

    — Он щебечет.

    — Воробьи не щебечут.

    — Нет, щебечут.

    — А олень?

    — Олень трубит.

    — А сойка?

    — Сойка стрекочет.

    — Кре-кре?

    — Да, так.

    — Или повыше чуть-чуть. — Я попытался передразнить сойку.

    — Еще выше.

    — У меня низкий голос.

    — Попробуй петь низким.

    — Но тогда это не будет сойка.

    — Не будет.

    — Кто же будет?

    — Ты.

    И мы оба засмеялись.
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— Если сейчас кому-нибудь сказать, что когда-то я был браконьером, всякий возмутится, — принялся однажды рассказывать мне дядюшка Томашович. — В те-то времена любой порядочный человек браконьером был. Те, кто послабодушней, дома отсиживались, перья щипали или фасоль перебирали, если была она у них. Да и фасоли-то, милый мой, не всегда хватало. Вот однажды оделся я потеплее, карабин под куртку сунул и, чуть смеркаться стало, из дома улетучился.

    — Вы, значит, вроде как волшебник были?

    — Вот об этом-то я и собираюсь тебе рассказать.

    — О волшебниках?

    — Пожалуй, не совсем так. Словом, ты лучше послушай! Взял я тогда карабин: поищу, думаю, какого-нибудь зайчишку. Добежал я, значит, до Ку́клы, где Не́спал капусту сажал. Никакой капусты, понятно, там не было, разве что кочерыжки остались, да и те гнилые, мерзлые. Я там расставил силки. И решил я посмотреть, а то вдруг придет еще кто-нибудь да заберет добычу, и с силками вместе. Прошел я по силкам, все до единого обошел — нигде ничего. Обозлился я: домой-то с пустыми руками воротиться неохота. «Перейду-ка вон там через ручей, может, и подкараулю кой-кого». Вечер был ясный. А ты и сам хорошо знаешь, что в ясный зимний вечер мороз сильнее. Поднял я воротник, разок-другой шмыгнул носом, пока до ручья дошел. Подумал еще: раз такая стужа, ручей-то, поди, замерз и перебраться на другой берег ничего не стоит. Холодно-то холодно, а лед-то обманчив оказался. Ступил на лед, а он как затрещит! Я обеими ногами и ухнул в воду, полны башмаки воды набрал. Тьфу ты, пропасть! Только этого мне недоставало! Бранился я, чертыхался, а домой без зайчишки вернуться не хочется. Чтобы не замерзнуть, надо ходить. А если ходить, так зайцам и на меня и на капусту наплевать будет. Стал я за самую толстую ольху и жду. Стою полчаса, час, два часа будто прикованный, а зайцами и не пахнет. И мышь не прошмыгнула, в снегу не завозилась. Наконец появился какой-то заяц, первую попавшуюся ему на пути кочерыжку принялся грызть, да от меня далеко уж очень. Высунулся я из-за дерева, а заяц стрекача дал. А больше ни единого зайчишки нет как нет. Что такое? Уже не высылали ли зайцы вперед разведчика, а он меня заметил и остальных предупредил. Так и до самого утра проторчать тут можно! Нет, не выйдет! Зайцы — звери глупые, их сто раз спугни, а они, если голодны, все равно к капусте вернутся. Погожу, думаю, еще минутку и, если не появится никто, пойду домой да под перину забьюсь, а завтра на ворон поохочусь или на куропаток. Еще полчаса минуло — и хотя бы тебе один заяц! Выругался я и решил — домой надо идти! Только хотел шаг сделать — что за черт! — нога-то к земле пристала и ни с места. Что за чудо такое, думаю? Попробовал другую ногу переставить, и ее тоже от земли никак не оторвать. Я так и обомлел. Заколдован я, что ли, на самом деле? Чего-чего только не наслушался я об околдованных людях, но никогда мне в это по-настоящему не верилось. Как все это надо понимать? Непременно я заколдован, как тот парень из Штефановой…

    — В Штефановой околдованный человек был? — перебил я дядюшку Рафаэля.

    — Если бы только в Штефановой! И в Гальмеши, и в Боровой. Хуже всего было с этим парнем в Штефановой. Ведь он ни высморкаться, ни рукой двинуть не мог. А я хоть сразу вытащил тряпочку, которая мне вместо носового платка служила. Ну вот! Хоть в этом-то мне повезло! Высморкаться и руками шевелить могу, хоть и держит меня на месте какая-то сила, не отпускает никак, и ботинки словно к земле гвоздями прибиты. И вдруг на грушковецкой колокольне полночь бьет! Плохо мое дело! Надо поскорее с этого места убираться. Убираться! А как? Пробую нагнуться. В пояснице хрустнуло, а в общем, играючи, я нагнулся, и тут меня осенило: разуться я надумал. Расшнуровал ботинок — и ногу вон! То же и с другой ногой проделал. Оставил ботинки как есть и сломя голову домой помчался. Вбежал в дверь, когда и в Краловой бить часы начали. «Слава тебе, тетереву, — подумал я, — что грушковецкие часы ушли вперед на целых пятнадцать минут».
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     КАК ВОЗНИКАЮТ СКАЗКИ
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Дядюшка Рафаэль замолчал и с любопытством уставился на меня: как-то я еще отнесусь к его рассказу?

    — Дядя Рафаэль, и все это взаправду было? — спросил я.

    — Вправду, конечно.

    — Но как же вы были заколдованы?

    — Я и сам хотел бы знать.

    — По-моему, просто ваши ботинки примерзли.

    — Примерзли? Гм… А ты слыхал когда-нибудь, чтоб ботинки чьи-нибудь примерзали?

    — Нет, не слыхал.

    — То-то и оно. Головой ручаюсь, что меня, ясное дело, околдовали.

    — Но ведь такое только в сказках бывает.

    — А со мной вот близехонько, под Куклой, было!

    — Морозило ведь?

    — Ну, морозило.

    — И перед тем вы в воду прыгнули?

    — Прыгнул.

    — Так ваши ботинки непременно примерзнуть должны были!

    — Да что ты мелешь! Малым ребенком меня считаешь, что ли? Говорю, был околдован, значит, так оно и было. Знай я, что ты к этой истории так отнесешься, лучше ничего бы не рассказывал. Теперь, пожалуй, на смех меня подымешь или где-нибудь людям разболтаешь.

    — С чего это я болтать стану?

    — А ты не из таких?

    — Нет.

    — Меня и так это сердит.

    — Что сердит?

    — Что я пустые разговоры с тобой завел.

    — Почему же пустые?

    — Раз ты мне не веришь.

    — Я вам верю!

    — Чему же ты не веришь?

    — Сказкам.

    — А почему?

    — Нельзя сказкам верить.

    — Кто это тебе сказал?

    — Нельзя.

    — А вообще-то ты знаешь, откуда сказки берутся?

    — Как это — берутся?

    — А вот как. Приключится с кем-нибудь что-либо, а он людям о том расскажет. Вот и сказка готова.

    — А если в сказках всякие небылицы рассказываются?

    — Так ведь и с людьми всякое в жизни бывает. Как сказка-то начинается? «Жил-был король…» Что ж, королей никогда не было? Ха-ха-ха! Сколько еще было-то! Иную сказку так начинают: «В некотором царстве, в некотором государстве, за тридевять земель…» Могло так быть? Непременно так и было. Где-нибудь должно быть тридевятое или тридесятое и какое угодно государство. И в каждом из них события разные происходят, а пока до нас из такой дали новости дойдут, нам все удивительным может показаться. Не так разве?

    Я хмыкнул.

    Дядюшка Томашович рассердился:

    — Послушай! Раз ты к моим словам относишься несерьезно, в другой раз ничего тебе не скажу.

    — А что я плохого сказал?

    — Чего же ты все хмыкаешь?

    — Если хмыкнул я, так плохого ничего сказать не хотел.

    — И я тебе ничего плохого не сказал.

    — Гм… И много тогда браконьеров этих самых было? — вернулся я к сказкам.

    — Много. Когда есть людям нечего, браконьеров, преступников и всяких негодяев много по свету шатается… Ой-ой-ой! Но того негодяем считать надо, кто без нужды негодяем стал. У него и крыша над головой есть, и еда, а он развлекается и думает: какую бы еще гадость людям сделать? Вот это негодяй настоящий! А приходится человеку по свету шататься, и он даже воровать вынужден, чтобы себя и семью прокормить. Так разве он негодяй?

    — Нет.

    — Вот и я так думаю. В сказках-то говорится о тех и о других, о добрых и злых людях. Добрыми и злыми их называют по заслугам. Расскажешь обо мне людям — вот тебе и сказка на свет появилась. Я расскажу о тебе — будет две сказки… Смотри-ка! Корова-то у нас за колючую изгородь забралась! Ну-ка, гони ее оттуда!

    Я побежал за коровой.
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     ПОЧЕМУ КУКУЮТ КУКУШКИ
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На Грефтах есть такая бревенчатая избушка, а в ней только железная кровать, деревянная скамейка и маленький дубовый стол. За избушкой бежит ручеек, который делит деревенские луга на две равные части, и мы пасем стадо то на одном, то на другом берегу.

    Летом ручеек похож на овражек: русло у него глубокое, а воды в нем совсем мало. Чуть отойдешь в сторону — и журчания совсем не слышно.

    А весной и осенью ручеек вздувается, вода начинает шуметь громче, отрывает от берегов землю, и тогда он похож на настоящую речку.

    Я всегда сердился, что никто для этого ручейка никакого названия не придумал.

    И по этой причине его ни на какой географической карте не обозначили, как и Грушковца на обыкновенной карте вы тоже не найдете.

    — Дядя Рафаэль! — окликнул я дядюшку Томашовича.

    — Ну?

    — А как вы назвали бы эту речку? — спросил я.

    — Речку? А для чего эту речонку называть?

    — Попробуйте дать ей название!

    — Грушковец.

    — Грушковец — это деревня.

    — Тогда Грушковица.

    — Грушковица?

    — Да.

    — Почему так?

    — Где деревня Грушковец, пусть речка будет Грушковица.

    Это мне понравилось. С этих пор я так и буду называть эту речку. Я взял камушек и кинул его на другой берег.

    Дядюшка Рафаэль, чистивший свой корнет, поглядел на меня.

    — Как по-твоему, который час? — спросил он.

    — Шесть.

    — Шесть часов? А по-моему, уже больше.

    — А мне кажется, что шесть.

    — Сбегай-ка в избушку!

    Я мчусь вдоль ручейка, срываю по пути лиловый цветок чертополоха и бросаю его в воду.

    Грушковица уносит цветок.

    Будь в речке воды побольше, понесла бы она и меня. Да плавать-то я не умею!

    Если бы Грушковица была настоящей рекой!

    Быстро возвращаюсь к дядюшке Рафаэлю.

    — Так который же час? — спрашивает он.

    — Половина седьмого.

    — В самом деле? Вот видишь, я был прав.

    Я сажусь подальше, чтобы послушать кукушку, которая кукует не умолкая…

    Если бы была Грушковица рекой!

    Да о чем я все время думаю?

    Дядюшка Рафаэль продолжает чистить свой корнет.

    — Дядя Рафаэль!

    — Ну?

    — Почему кукушки кукуют?

    — Что-о?

    — Почему кукушки кукуют?

    — Кукуют, потому что сейчас лето.

    — Но почему все-таки они кукуют?

    Он ничего не ответил. Положил корнет на траву, поискал сигареты в карманах.

    — Дело в том, — сказал он, помолчав, — что все, кажется, ясно, а как подумаешь — непонятно. Ты знаешь, почему растет трава?

    — Нет, не знаю.

    — И я не знаю. Скорее всего, потому, что не может она в земле выдержать. Солнышко ее слегка приголубит — и покоя у травки как не бывало. Так, должно быть, и с кукушками получается. Кукуют, потому что сил нет удержаться.

    Снова тихо!

    Дядюшка Рафаэль курит, я бросаю камушки через ручеек.

    — А вам не хочется кукушкой стать? — спрашиваю я.

    — Нет, не хочется.

    — А почему вы не хотите стать кукушкой? — допытываюсь я.

    — Не хочу, вот и весь сказ.

    — А почему все-таки?

    — Тогда куковать бы пришлось!

    — И удержаться вы не смогли бы?

    — Зачем же мне куковать, когда я трубить могу? — сказал дядюшка Рафаэль и громко рассмеялся.

    Мы встали и принялись загонять коров за деревянную изгородь.

    Быстро наступил вечер. Мы поели хлеба с салом, напились воды из ручейка.

    — Хорошая вода! — похвалили мы.

    Если бы была Грушковица рекой!

    Мы улеглись, когда уже совсем стемнело. Дядюшка Рафаэль лег на кровать, я растянулся на скамейке и накрылся толстым одеялом, еще раз обдумывая все наши разговоры.

    Кукушка не может вытерпеть и кукует…

    Дядюшка Рафаэль не может вытерпеть и играет на корнете…
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     НАШИ РАЗГОВОРЫ
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— Что ты сделаешь с деньгами? — спросил меня дядюшка Рафаэль на другой день.

    — С какими деньгами?

    — С теми, что ты здесь заработаешь.

    — Куплю себе транзистор.

    — Ну вот еще!

    — Что?

    — Скучное дело!

    — Почему?

    — Гм… Почему? Человек слушает, слушает, а потом сам уже ничего не выдумает. Когда-то люди думали больше. Когда-то и пели больше и один-два спектакля ставили за зиму. А теперь ничего люди не делают.

    — А людям ничего и делать не надо.

    — В том-то и дело. Только они меры в своем безделье не знают.

    — А что же им надо делать?

    — Так ведь я сказал. Прежде здесь, в Грушковце, люди сами спектакли ставили. Хор был. Пел на четыре голоса. Времени-то было у людей меньше, а его на все хватало. Теперь и настоящего голоса человеческого не послушаешь. Идешь здесь по лесам, бежишь по тропинке, дивишься: кто это, мол, так красиво поет? А подойдешь поближе и видишь, что не человек это, а транзистор. И в поезде и в автобусе у всякого нахала транзистор хрипит, людям и поговорить нельзя. Во всем мера должна быть…

    Устанем мы от разговоров, и тогда дядюшка Рафаэль уходит куда-нибудь под дерево, в холодок, и спит.

    В это время за коровами присматриваю я один. Выспится он, проснется, в избушке свой корнет берет и проигрывает гамму. Это мне намек. Я оглядываю коров, не забралась ли какая куда не надо, и бегу к дядюшке Рафаэлю.

    — Сыграем? — спрашиваю я его.

    — Сыграем.

    — Что же мы сыграем?

    — Скажи ты!

    — «Возле Орешан…» — предлагаю я.

    — Нет, что-нибудь другое.

    И дядюшка Томашович, немного подумав, начинает.

    Я подхватываю аккомпанемент.

    — Понимаешь, — объясняет он мне, когда мы проигрываем пьесу до конца, — с игрой на трубе так же дело обстоит, как с ездой на велосипеде. Перестанешь год-другой на велосипеде ездить — глядь, сидишь уже на нем неуверенно. Как перестанешь трубить — «мундштук теряешь». А без этого что сделаешь? Ничего! Так ведь?

    Я соглашаюсь.

    — Когда я еще в армии был, — рассказывает он дальше, — служил со мной некий Блеха. Так капельмейстер запирал Блеху в комнату, совал ему в руки трубу и приказывал: «Труби!» И этот Блеха трубил там добрых четыре часа. И замолчи он хоть на одну минуту, капельмейстер, бывало, тут как тут.

    Неподалеку каменщики работали, так от этой трубы чуть с ума не сошли. Сначала они только покрикивали, а потом и кирпичи бросать начали в нашего Блеху. А он все трубил и трубил, пока не приходил капельмейстер и не говорил: «Хватит!» Ну как? Сыграем еще? — спросил после этого дядюшка Томашович.

    — Сыграем.

    Мы сыграли еще четыре песенки. Отложив инструменты, снова говорим о духовом оркестре и вообще о музыке. Музыка действует на человека, от нее он становится лучше. Дядюшка Томашович сказал об этом так:

    — Посмотри, как на вечерке бывает. Приходит на вечерку человек, и может быть, он не знаю уж какой скупердяй. А как заслышит музыку, давай музыкантам деньги совать! Но лучше всего это видно на самих музыкантах. Приглядись-ка к ним получше! Дядюшка Загрушка, к примеру сказать, хороший человек?

    — Да.

    — А дядюшка Тауберт?

    — Тоже.

    — Вот видишь. И он хороший, хоть и барабанщик всего-навсего. Или дядюшка Алексин.

    — Он тоже хороший.

    — Вот как здорово! — воскликнул дядюшка Рафаэль и почесал за ухом. — Кто же плох?

    — Никто.

    — Ну-у?..

    — В Грушковце все хорошие.

    — Ты так думаешь?

    — Да.

    — А почему все они хорошие?

    — У них есть духовой оркестр.

    — Ты сам до этого додумался?

    — Сам.

    — Я вижу, ты понимать кое-что начал.

    Мы обходим деревянную изгородь и снова возвращаемся к бревенчатой избушке. Теперь мы беседуем о другом. Дядюшка Томашович уверяет, что нынче вина будет много. Виноградарям в этом году бочек не хватит. Это хорошо, что вина вдоволь будет.

    От этих разговоров, не знаю уж как, мы перешли к Югославии, Италии и всем другим странам, где выделывают вино.

    — Мир велик! — вздохнул дядюшка Рафаэль, когда мы перебрали уже по крайней мере с дюжину стран.

    — Вы свет повидали?

    — Да, повидал много кое-чего. Кто в армии побывал, тому и свет повидать довелось.

    — Вы повсюду были?

    — Да, был.

    — И как там?

    — Так же, как и у нас здесь. Солнце повсюду одинаково кругом земли ходит.

    — Солнце кругом земли не ходит.

    — Разве?

    — Не ходит оно по кругу.

    — Кто это тебе сказал?

    — Я это знаю.

    — Но если на солнце поглядеть, так оно землю кругом обходит.

    — Это земля вертится.

    — Земля?

    Я кивнул утвердительно.

    — Ты это серьезно? — засмеялся дядюшка Рафаэль.

    — Серьезно.

    — Это просто так говорится.

    — Мы про это учили.

    — Учили?

    — Да, учили.

    — А почему она вертится?

    — Вертится, потому что круглая.

    — Иди ты! И вправду это просто так говорится.

    — Колумб открыл Америку…

    Я хотел было рассказать ему о Колумбе.

    — Ему ничего не стоило открыть ее, раз уж она на свете была.

    — А другие доказали…

    — Что доказали?

    — Что земля круглая и вертится.

    — Кто это доказал?

    — Коперник.

    — Коперник?

    — Да, он.

    — Такое имя я уже слышал. И этому тебя в школе учили?

    — Всякий это учит.

    — Гм… Но я кое-что такое читал в газетах… Гм… Кто его знает? В твои-то годы я в школу много не заглядывал. Значит, как же звали этого человека?

    — Коперник.

    — А того, кто открыл Америку?

    — Колумб.

    — Колумб?

    — Да.

    — Легко было Америку открыть, если она уже существовала.

    Наступает молчание. Потом дядюшка Рафаэль заводит речь о другом.

    — Послушай! А ты знаешь, что в воскресенье мы поедем на дожинки?[16]

    — А зачем мы туда поедем?

    — Играть.

    — И я поеду?

    — Понятное дело, поедешь. Мы в Пезинке на дожинках будем играть. Вот как здорово мы весь Пезинок взбудоражим!

    — Ха-ха-ха-ха! — засмеялся я. — Что же мы будем играть?

    — Все.

    — И «Злату Прагу»?

    — И «Злату Прагу», и «Победу»!

    — А потом?

    — Потом сыграем «Возле Орешан…».

    — Ха-ха-ха-ха! Грянем?

    — Грянем!

    — А кто за нас коров пасти будет?

    — Да уж кто-нибудь найдется.
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     Я МОГ БЫ ПРОДОЛЖАТЬ
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Взрослые могут сказать, что эта книжка не кончена, но и они, бывает, ошибаются. Ошиблась же учительница, сказав, что у меня музыкального слуха нет. Ее почему-то с толку сбил мой голос. Виноват я разве, что так рычу? Нет, не виноват. Учительница поет и говорит этаким высоким писклявым голоском, она и не заметила бы меня, если б мы все пели с ней в один голос.

    В духовом оркестре высокий голос у кларнета или у корнета. Дядюшке Загрушке или дядюшке Алексину и в голову не придет приказывать мне сыграть на геликоне такой же высокий звук, как они.

    У всякого инструмента свои возможности. И не только у инструмента. Если Яно Матейка не может перекувырнуться, это еще не значит, что он ни на что не годен. Нет никого в классе старательнее Лацо Гельдта, а у него двойки были за год. Разве это не странно?

    Я мог бы еще продолжать, но это ни к чему. Упомяну еще только о том, как мы играли на празднике дожинок.

    Мы прошли, играя марш, через весь городок, а за нами валила толпа. Потом мы остановились на площади и еще целый час играли.

    — Кто это, что за музыканты? — спрашивали все друг друга.

    — Грушковецкие, — сказал какой-то человек. — Я гляжу на их геликон.

    — Геликон? У них два геликона. Нынче не во всякой деревне такое найдется.

    — Знаю, знаю. Да ведь я на их геликониста гляжу. Удивительно, как он такую громадную трубу тащит?

    — Тащит, как не тащить! Удивительно, как у него дыхания хватает играть?

    Я оглядываюсь и вижу отца в толпе, а рядом с ним новехонький велосипед.

    — Папка, чей это велосипед? — спрашиваю я.

    — Твой, — смеется отец. — Разве я тебе не говорил, что когда-нибудь его куплю?

    — Ребята, внимание! — командует дядюшка Загрушка, и мне приходится отвернуться от отца.

    — Грянем, что ли? — спрашивают музыканты.

    — Грянем!

    — Что грянем? «Злату Прагу» или «Победу»?

    — Сыграем «Возле Орешан…».

    Дядюшка Загрушка косится, поднимает руку, и мы начинаем играть.

    Стоящие вокруг нас запевают:

    
     
      Возле Орешан

      Гладкая дорожка,

      Как ладошка…

     

    

    Дядюшка Загрушка прикладывает к губам мундштук и присоединяется к тем, кто играет мелодию…
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   Примечания

  

  


    1

   

   Каба́ница — верхняя одежда, род накидки, у словацких крестьян.

  

    2

   

   Бара́ница — баранья шапка, которую носят словацкие крестьяне.

  

    3

   

   Нянё — так в Словакии ласкательно называют отца.

  

    4

   

   Верховина — горные луга.

  

    5

   

   Ногави́цы — узкие штаны, какие носят словацкие крестьяне.

  

    6

   

   Клички коров.

  

    7

   

   По́столы — род кожаной самодельной обуви, которую носят словацкие крестьяне.

  

    8

   

   Мера для зерна.

  

    9

   

   Ду́нчо — распространенная в Словакии кличка дворовых собак.

  

    10

   

   Жи́нчица — кислое овечье молоко.

  

    11

   

   Перевод стихов здесь и дальше Ю. Вронского.

  

    12

   

   От слова «ба́ча» — старший овчар, чабан.

  

    13

   

   Тогда Словакия была частью Австровенгерской монархии, и во всех школах обучали на венгерском языке.

  

    14

   

   Надпись на старом доме в Дольной Леготе на Ораве. Слово «Anno» означает «года».

  

    15

   

   Кия́нка — столярный инструмент в виде деревянного молотка. У лесорубов служит для забивания клиньев.

  

    16

   

   Дожи́нки — праздник по окончании жатвы.

  Content
ДЕТИ ЧЕНКОВОЙ
Повести словацких писателей
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
Людо Ондрейов      ЮНОСТЬ РАЗБОЙНИКА
I
РОЖДЕНИЕ РАЗБОЙНИКА
II
ЧТО БЫЛО ЗА ОКОШКОМ?
СИНИЦЫ
В ЗЕЛЕНЫХ ШУБКАХ
КТО ТАКОЙ ШТЕВО ФАШАНГА?
ДИКИЕ УТКИ
ТАИНСТВЕННАЯ ПРОГУЛКА
ПЯТНЫШКО НА ЛЬДУ
ЗНАКОМСТВО
УЖИН
КТО ЖИЛ У РУЧЕЙКА
В ПЛАВАНИЕ!
КАК РАСШИРИЛИ МОСТКИ
РЫЖИК НАПАДАЕТ
ЛЕТУЧИЕ МЫШИ
СВИНОЙ КЛЫК
СЫНОЧЕК МОЙ
ЧТО СКАЗАЛА МАМА
ВЕСНА И МАЛЬЧИК
СОЛОВЕЙ И ЖАБА
ЛАКОМКИ
ПАЛЁ-ПАСТУШОК И МАТЁ КЛЕЩ-ГОРЯЧКА
НА БУДАЧЕВСКОМ ДВОРЕ
ТРИ СЫНА
ВПЕРВЫЕ ВЕРХОМ
ЧЕРНАЯ СВИНКА
СРАЖЕНИЕ
ГУСИНЫЕ ЛАПКИ
СОВЕТ У ФАБРИКИ
ЧТО ВИДЕЛИ В ГОРОДЕ
НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА
ИГРА
ВТОРОЙ СОВЕТ
В ЗНОЙНЫЙ ДЕНЬ
ТРУД
УКРОТИТЕЛЬ
НА ПАСТБИЩЕ
РАЗГОВОРЫ
ВЕЧЕР
ТУРОНЬ-РАЗБОЙНИК
ТРЕТИЙ СОВЕТ
ЗУЗКА КОШАЛЬКУЛЯ
ЧЕТВЕРТЫЙ СОВЕТ
КЛЕСТ
ЗА МЕЛЬНИЦЕЙ
БЛИСКАВИЦА
ДИКАЯ КОШКА
КАК СЕНО ВОЗИЛИ
ВРАГ
ПЛОХО БЫТЬ СИРОТОЙ…
ПОСЛЕДНИЙ ВОЗ
ДЯДЯ КОШАЛЬКУЛЯ
НА БЛУДОВОМ ВЕРХУ
ОТЕЦ ЛАПИН
ЛЕСНОЙ РОДНИК
МАТЬ
ОСЕНЬ
ВОЙНА
ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ
ОБМАН
ЕЛКА
СОЧЕЛЬНИК
ЗНАКОМСТВО С ГОСПОДАМИ
ОПЯТЬ ВЕСНА
III
ЛЕГЕНДА
Франьо Краль      ДЕТИ ЧЕНКОВОЙ
I. РАЗЛУКА С МАТЕРЬЮ
СКАЗКА ЛЕСНОГО ОЗЕРА
ПРЕЛЕСТНЫЙ МАЛЬЧУГАН
ЧТО ТАКОЕ ТЫСЯЧА КРОН?
В ПОЕЗДЕ
II. МИШО
ПОСВЯЩЕНИЕ
У ХОЗЯИНА-МАСТЕРА
В РЕМЕСЛЕННОЙ ШКОЛЕ
ИГРЫ И ШАЛОСТИ
КРИЗИС
III. ГАНКА
РАСПРОДАЖА ДЕТЕЙ
В ПОСЕЛКЕ
ПРИЕЗД УЧИТЕЛЯ
ТОСКА ПО РОДИНЕ
ПИСЬМО ОТ БРАТА
IV. ПАЛЬКО
ПРИВОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
НА ЛЫЖАХ
С РАБОЧИМИ
ПРИЧУДЫ И СТРОПТИВОСТЬ
КОНЕЦ БАРСКИМ ЗАТЕЯМ
V. ОПЯТЬ У РОДНОЙ МАТЕРИ
ЗУЗАНА ЧЕНКОВА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ МИШО
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ГАНКА
И СНОВА У ОЗЕРА
Мария Янчова      РАССКАЗЫ БАБУШКИ
БОЛЬНАЯ ДЕВОЧКА
КОГДА БАБУШКА БЫЛА МАЛЕНЬКАЯ…
БАБУШКА РАССКАЗЫВАЕТ О НАВОДНЕНИИ
КАК БАБУШКА БЫЛА В УСЛУЖЕНИИ
КАК БАБУШКА С ДЕДОМ ХОДИЛИ ШИШКИ СОБИРАТЬ
КАК БАБУШКА ТОНУЛА
КАК БАБУШКУ БЫК ЗАБОДАЛ
КАК ДЕД БЫЛ В АМЕРИКЕ
КАК ДЕД СТРОИЛ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
БАБУШКА РАССКАЗЫВАЕТ ПРО ДИКИХ ГУСЕЙ
БАБУШКА БЫЛА С ДЕВОЧКОЙ У ДОКТОРА
ДЕВОЧКА ВЫЗДОРОВЕЛА
Винцент Шикула      КАНИКУЛЫ С ДЯДЮШКОЙ РАФАЭЛЕМ
ГРУШКОВЕЦ
ГРУШКОВЕЦКИЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
ГЕЛИКОН
КОГДА Я ПРИШЕЛ ДОМОЙ…
ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ
МОИ ОБЯЗАННОСТИ
ГДЕ ЖЕ ТОГДА СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
ХОР
В ВОСКРЕСЕНЬЕ
У ДЯДЮШКИ ЗАГРУШКИ
У ЛАЦО ГЕЛЬДТА
ДЯДЮШКА ТАУБЕРТ
РЕПЕТИЦИЯ
ВИНЦЕНТОВ ДЕНЬ
РУДО КЕМЁНЕШ ВЕРНУЛСЯ
Я УШЕЛ ИЗ ДОМА
ГОЛУБЕЙ МНОГО
У МИШКО ШТЕФАНЦА
Я НЕ ПОШЕЛ В ШКОЛУ
Я УШЕЛ В ДЕРЕВНЮ
В ШКОЛЕ
«ВИНЦЕК, ТЫ САМ ВИНОВАТ!»
И ОПОМНИТЬСЯ НЕ УСПЕЕШЬ…
«ПРИРОДА-ТО РАЗУМНО УСТРОЕНА…»
ПОХВАЛА
НА РЕПЕТИЦИИ
КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА
НЕВЗГОДЫ ИЗ-ЗА ГЕЛИКОНА
В ЛЕС ПО ГРИБЫ
ВСТРЕЧА С ДЯДЮШКОЙ РАФАЭЛЕМ
КАНИКУЛЫ С ДЯДЮШКОЙ РАФАЭЛЕМ
СКАЗКА О ЗАКОЛДОВАННОМ
КАК ВОЗНИКАЮТ СКАЗКИ
ПОЧЕМУ КУКУЮТ КУКУШКИ
НАШИ РАЗГОВОРЫ
Я МОГ БЫ ПРОДОЛЖАТЬ
Примечания

OEBPS/vignettes/title_before.png





OEBPS/page-map.xml
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



OEBPS/vignettes/chapter_end.png





OEBPS/vignettes/title_after.png





OEBPS/images/bin00000004.png





OEBPS/images/bin00000005.png





OEBPS/images/bin00000002.png





OEBPS/images/bin00000003.png





OEBPS/images/bin00000006.jpeg





OEBPS/images/bin00000001.png
AETHW YEHKOBOWH

NOBECTHCIOBANKHXNUCATEJEN

nEPEBOJ c o €1 0BAINKOTO

HU3IATEJIBCTBO «JIETCKAA JHTEPATYPA» MOCKBA 1970





OEBPS/images/bin00000000.jpeg
ity
Nﬂ»m YEHKORON






